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   Любовь теперь пребывала далеко — над жизнью. Она покоилась в своём беспамятстве, будто в зыбке, зависшей меж небом и землёй,

   — реаниматор — Барыбин — не — подпускал — Любовь — к — болевому — порогу — он — готов — был — продлевать — ей — жизнь — бесконечно — посредством — препаратов — перетекающих — в — вену — с — высоты — штатива —

   и в круглосуточном сидении Цахилганова возле жены не было толка. Тем более что Барыбин запретил ему разговаривать с Любовью.

   — Она только бредит, не воспринимая слов. Перестань отвечать ей, как здоровой. Прекрати спрашивать её, наконец. Ты входишь в систему её бреда и живёшь в нём изо дня в день. А это опасно. Для тебя, Андрей.

   — Помилуй! Отчего же опасно?

   — От того, что вы существуете в разных измереньях. А ты взвинчен. И не защищён, — хмурился реаниматор, отворачиваясь. — Не прикрыт ни крестом, ни постом, ни медицинским знаньем, да и вообще… В прошлый раз я тебя застал за тем, как ты препирался со своим отраженьем в зеркале. Ну, что, прикажешь мне снять со стены эту стекляшку? Так она в стенку вмурована… Ехал бы ты домой. Целее будешь. Глаза у тебя совсем не хороши. Парниковые какие-то глаза.

   — Чушь. Пустое. Я сам знаю, что и когда мне делать, — отвечал Цахилганов в раздражении. — Мне теперь в тебе тоже почти всё не нравится. Особенно то, что разговариваешь ты со мной в последнее время, будто сквозь медицинскую вату. Важничаешь, как начальник над жизнью и смертью. А самому одного надо… Тебе бы только прогнать меня от жены.

   — Вот, морока! Что ни бабник, то ревнивец… Ладно. В конце концов, всё бывает попущено — для чего-то, и вот этого нам с тобой, уж точно, не понять. Но я тебя предупредил! А там справляйся с собой, как знаешь.

   И Цахилганов оставался, неудобно ночуя здесь же —

   на узкой клеёнчатой кушетке, под зеркалом.

   Брал за стеной, у рыхлой кастелянши, одеяло, а утром скатывал его нетерпеливо, кое-как,

   и относил,

   прижимая к себе,

   будто надоевшего разбрыкавшегося ребёнка.
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   Обречённый на безделье, он, и в самом деле, перестал воспринимать границы зеркала всерьёз. И временами встречался с собою, словно с посторонним. Да, будто бы выходил на шаг из самого себя,

   как из захламлённой комнаты,

   — где — уже — не — закрывалась — разболтавшаяся — дверь — раскачиваемая — сквозняком — бесприютным — бесконечным —

   а потом наблюдал за собой,

   как за кем-то враждебным ему,

   в упор.

   Разные люди в белом, появляющиеся в палате ненадолго, тихонько говорили меж собой о девяти небывалых вспышках на Солнце, помрачающих сознание, меняющих будто бы самоощущение людей до катастрофических крайних пределов. Со страхом все советовали всем остерегаться физических и нервных перенапряжений, и даже объясняли, как. Но Цахилганов сначала запоминал всё,

   а потом всё забывал,

   отвлечённый новым, двойным, зрением.

   Второе непривычно устремлялось на него из мира,

   хотя и было его собственным — тоже.

   Но обескураживало не это. А вот что: с каждым днём он, Homo novus совершенный, нравился себе

   всё меньше…
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   В холодном свете весеннего дня и в убогости больничной обстановки был он всё же, однако, представителен и недурён собой. Ну, разве побледнел немного от бессонницы и сутулился временами,

   — нынче — Любовь — не — просила — отогнать — от — её — постели — птицу — и — казалось — крепко — спала — не — мешая — ему — думать.

   Цахилганов коротко прижимал пальцами мешки под глазами, резко отпускал их, — они проступали снова, — и против воли вынужден был теперь видеть все эти свои краткие действия по наведению порядка на лице.

   — Будто что-то в глаз попало, — пробормотал он, усиленно моргая. — Ресница, что ли?

   — Да нет там никакой ресницы, — небрежно успокоил его он же сам, вглядевшийся в себя с недалёкого расстоянья. — Нормальный чистый старческий глаз.

   Цахилганов усмехнулся быстро и понимающе. Ложь — про старческий глаз — была злонамеренной. Кажется, тому, Внешнему Цахилганову, одного теперь хотелось — бросить себя совсем, как опостылевшее неприбранное помещенье, и уйти, не оглядываясь.

   Куда?

   Да в никуда, конечно. Где просторней всего,

   — где — свободно — от — самого — себя — в — общем.

   Позёвывая, Цахилганов поразмышлял немного — и пожал плечами: если я — часть мира, то что есть раздвоенное я? Не значит ли это, что часть мира — раздвоилась? И дело тогда, значит, вовсе не в Цахилганове, а в частичном раздвоении мира как такового.

   Но неприятно вспомнились ему

   бледные летние рыбы.
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   Этим летом в спокойной степной Нуре появились бледные, крупные медлительные рыбы.

   — Спи, Люба. Спи…

   Они плавали мирно в прозрачной воде, у тёплого берега, совсем как обычные. Только телесная ткань у самых хвостов была голой, без чешуи, и отставшей от костей. Она вилась в воде отдельными, распавшимися, волокнами, и видеть это рыбакам было страшно и омерзительно. Все они выдёргивали поскорее свои крючки из воды,

   на которых извивались розовые черви

   бесполезными перевёрнутыми знаками вопроса…

   Что ж, если мир есть отраженье человеческой души — да, повреждённой, распадающейся заживо, человеческой души, то должен, конечно, распадаться — расслаиваться, рассыпаться — и он,

   — а — если — душа — есть — только — отраженье — рассыпающегося — на — части — умирающего — угасающего — разрушающегося — мира — то — бесполезно — бесполезно — лечить — самого — себя — разговорами — с — собою — же — самим.

   А ведь всё поначалу внушало лишь безграничные надежды на безграничный взлёт!

   — Спи, Люба. Тебе не надо знать, как ломается и рушится всё вокруг… Боюсь, что душа и мир — это всё-таки зеркала, которые отражают друг друга. Больно миру — больно душе. Я не знал этого раньше. Но я разберусь во всём сам. Я соберусь, Люба. Уж восстановлюсь как-нибудь. И всё вокруг меня тогда восстановится в правильном виде.

   Я разберусь — и соберусь сам, Люба. Скоро, скоро.

   А ты будь спокойна. Спи…
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   Когда видимо стало распадаться на части живое тело Державы, казавшееся могучим, давно, впрочем, подтачиваемое и выедаемое изнутри такими, как Цахилганов,

   да, растленными детьми преданных коммунистов,

   и когда помчалось время тёмного беззаконья, дробя и умерщвляя всё вокруг, он не приметил начавшегося разрушенья — и саморазрушенья тем более.

   — Всё отражается во всём, Люба. Увы…

   Да, да, да: Цахилганов, воспрявший для безнаказанной деятельности — для самого широкого самоугожденья, то есть! — ликовал и буйствовал в те годы, поскольку исчезло нравственное сопротивленье среды. Он вошёл в эти весёлые, отчаянные ритмы наступившего беззаконья, как входят в рок-н-ролл, зазвучавший вдруг на танцевальной площадке после бесконечной череды чинных, принудительных вальсов. Вошёл –

   — мгновенно — ловко — играючи —

   и помог высокопоставленному Соловейчику преобразить обессилевший городской транспорт, растерявший свои изношенные гайки по дорогам, уже давно приводившимся в порядок лишь на финансовых документах. Афёра удалась,

   — мгновенно — бесшабашно — играючи —

   и по улицам Карагана поползли странные автобусы, отслужившие свой срок в Германии. Пёстрые как попугаи, купленные за копейки, но оформленные Гошей Соловейчиком за весьма многие рубли, они утяжелили их карманы так,

   — мгновенно — обманно — играючи —

   что Цахилганов сразу обзавёлся собственным, полуиностранным, предприятием в Москве и, конечно, безбрежной квартирой

   — с — поднебесными — потолками — в — гипсовых — туберозах — бело-кремовых — сахарно-выпуклых —

   с тремя самыми дорогими и разностильными, невпопад, гарнитурами,

   а потом уж прислугой, охраной и бивнями мамонта,

   скупленными у северных косматых, но пугливых, бродяг в изобилии –

   они — мало — отличимые — от — неандертальцев — притаскивали — древние — кости — на — плечах — трусцой — пробегая — по — бульварам — столицы — и — сваливали — на — пол — с большим — облегчением — чтобы — сразу — схватить — деньги — и — раствориться — во — тьме — перестроечной — тревожной — ночи — бесследно.
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   Гигантские кости лежали на паркете там и сям, будто поваленные ошкуренные коряги.

   Может, Цахилганов откроет производство дорогих шахмат? Или изысканных будуарных шкатулок? Или телефонных аппаратов с золотой инкрустацией? Или?..

   Нет. Наёмные мастера

   будут вытачивать из этих бивней

   — день — и — ночь — ночь — и — день —

   костяных радостных молодых слонят, сидящих в уютных клетках, за решёткой. За решёткой!

   И слоников подросших — буйных, попирающих и ломающих костяные клетки неволи.

   И слонов величественных, матёрых, вырвавшихся из заточенья — но обессилевших оттого,

   и коленопреклонённо погибающих в холоде и голоде на развалинах своих тюрем-жилищ…

   День и ночь — ночь и день наёмники, сгорбившись от старательности, будут вытачивать из мёртвой кости живую судьбу караганского доброго вольнолюбивого слона Батыра! Ведь Цахилганов любил его —

   не меньше,

   чем своё плутоватое детство…

   Он воскресит могучего Батыра!

   В миниатюре.
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   Заботясь об антураже, в одной из боковых комнат для челяди Цахилганов сразу же поселил благообразного продрогшего литератора, назвавшегося Поленовым,

   но, словно бы по рассеянности,

   так и не открывшего имени.

   — Ставь свой сидор. Живи, пиши! Теперь для вашего брата наступила полная свобода!

   — Да уж куда полнее, — переминался тот в фетровых стоптанных ботах, соглашаясь с благодетелем и стряхивая иней с макушки.

   Свобода — к — тому — времени — уже — освободила — литератора — от — жилья — от — шапки — и — от — средств — к — существованью — а — Цахилганов — освободил — его — в — крещенские — морозы — посредством — взятки — от — милиционера — требовавшего — регистрации — посреди — бульвара.

   — Встречаться будем в этой гостиной, — с удовольствием пояснял Цахилганов: надо же с кем-то вести возвышенные беседы за вечерним долгим чаем. — У меня старинный сервиз давно без дела стоит… Тут — подлинный Павел Кузнецов, на стенке. А этого Ци Бай-ши я выкину: подделка… Кстати, туалета у меня два. Оба близко. Очень удобно. Не придётся делать долгих пауз в наших неизбежных будущих спорах… Закажем ужин на двоих. Как тебе персидская кухня?

   — Мне… можно хлебца. С луковкой, — краснел литератор, отворачиваясь. — И соли. Щепоть бы.

   — Скажи, а почему у вас, у сочинителей, герой нашего времени непременно беден, соплив, кривобок, обижен всеми и пьян, как свинья? Отчего он не таков, как я? Не смел, не удачлив, не весел?.. Вот сядем как-нибудь — и обсудим! Как, бишь, тебя зовут-то, горемыка?..
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   Но под московской тахтой Цахилганова появилась огромная жестяная банка из-под сельди, полная необработанных, тусклых и шершавых, изумрудов, залитых водой: ему казалось, что, отмокнув как следует, они вот-вот заблестят, засверкают. И первым делом, проснувшись, Цахилганов свешивал руку,

   он проверял наощупь, не долить ли ещё,

   а потом нетерпеливо колупал каменную коросту ногтем — и уезжал, матерясь.

   Он не вспомнил о литераторе ни разу.

   О, благодаря Соловейчику, не оставшемуся в накладе, Цахилганов заполучил, в то самое время, кучу зелени — на приватизации и перепродаже двух обогатительных участков и одного угольного разреза в Карагане, но что об этом толковать.

   Так ли уж важно, из чего складывается благополучие,

   — получение — блага — то — есть — а — вовсе — не — зарабатыванье.

   — Спи, Любочка. Бедная моя… Тебе не больно? Спи.
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   Да, никогда ещё на просторах России не было — и не будет никогда — столь соответствующих Цахилганову времён, как последние!

   Так размышлял, помнится, он, глядя в лепнину московского потолка,

   — будто — в — раскинувшийся — над — ним — безбрежный — именинный — торт — перевёрнутый — и — готовый — ронять — кремовые — туберозы — в — рот — как — только — откроешь — его — пошире.

   Перевозбуждённый все эти годы, Цахилганов казался себе похожим на пьяного подростка, которому ставили множество пятёрок, освободив при этом от уроков. 

   Жить во всю ширь — разве не славно? И преизбыточны возможности! Неподсудны действия! И трубят повсюду рога самообогащения!..

   Рога изобилия?

   Рога — из — обилия — вырастающие?..

   Так или иначе,

   — рога — рога — рога — торжествуют — всюду — рога — и — копыта —

   а дух мелкого местечкового мошенника, долго томившийся в двух адских зачитанных книжках, выскочил наружу, и, победив социализм,

   «Я могу загипнотизировать эту страну…»,

   вспарывал теперь недра России, будто подушки стульев, и царил, и грабил, множа себе подобных, и сбывал награбленное за границей, перелетая туда и сюда уже беспрепятственно, — дух infernalis. Он устроил России всем погромам погром!

   Так, с какой же стати ликовал ты — коренной русский Цахилганов? Стремглав примкнувший к рогам — но скупивший, по чистой случайности, бивни?.. Кстати, почему — бивни, именно бивни? (Додумать!)

   — Дух infernalis, я был охвачен—

   захвачен — схвачен —

   им… Спи, Люба. Спи, неприметный ангел мой. Жена моя тихая, сиявшая простенькой красотой всего-то одну весну. Стеснительно и совсем недолго сиявшая. Самая измученная из всех жён на свете…

   Почему ты умираешь?
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   — Но тот, кто не был охвачен этим самым духом, остался на бобах. В дураках, Люба! А я не из таких…

   С Урала, сквозь заснеженное полуобморочное православное пространство, мчались советские составы со свежими шершавыми досками и не разгружались, достигая голодной Москвы. Они прямиком шли за рубеж, снабжённые новыми документами, удостоверяющими, что доски только что прошли в столице новой России новый, незначительный, этап древесной обработки –

   распилочные — на — бумаге — превращались — в — обрезные — обрезные — в — грубо — оструганные — а — грубо — оструганные — в — тёсаные — с — торца —

   обманно, ловко, играючи. Фальшивые справки стоили сущий пустяк…

   Да, погибали окрест леса — от адского пожара, высвобожденного из преисподней:

   этот огонь удешевлял лесозаготовку.

   Да, задыхались в чаду гари древние святыни Москвы;

   новый ворог, золотой телец, выжигал Россию и клеймил её пятнами проплешин.

   А за Уралом всё выли и выли, всё визжали бензопилы, вгрызаясь в многовековые живоносные древа российской жизни,

   да, да, да,

   и цахилгановским составам тем не было конца: они весело уходили из страны

   — обманно, играючи, ловко.

   И тут уж, так — ради баловства, у Цахилганова появилась крупная подпольная фирма, поставляющая на беспомощные, ошалелые толкучки скверные видеофильмы. И люди принялись внимательно разглядывать, как на экранах извиваются и корчатся безвольные тела их озабоченных соотечественников — живые тела, но употребляемые теперь для мертвящего разврата,

   — обманно — ловко — играючи —

   словно бездушная розовая резина.

   — Не умирай, Люба. Зачем ты покидаешь… всё это. Ведь если не обращать внимания на шалости, то теперь только и жить. А ты…
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   Лишь между делом, на всякий случай, он открыл филиал фирмы, для копирования фильмов, и в родном своём Карагане,

   поскольку наезжал домой время от времени.

   Но вдруг — без боя — Цахилганов приостановил «деревообработку» в Москве: там началась череда переделов собственности, ввязываться в которую он мог, но не стал. А заодно разогнал всю прислугу из квартиры:

   эти москвичи — большие мастера изображать лицами всяческую преданность и производить руками и ногами бурную сутолоку, умудряясь при этом почти не работать.

   Тогда оба его столичных соучредителя, Хапов и Шушонин, сказали, что поняли его сразу и всецело,

   — они — ничего — не — могли — слышать — о — том — что — Цахилганов — оказался — носителем — мёртвых — видите — ли — сперматозоидов —

   поскольку, и в самом деле, разумнее было ему

   переждать драку в стороне,

   давая возможность всем, рвущимся в новые хозяева,

   поубивать друг друга поочерёдно,

   но прежде взять с каждого рвущегося хорошие отступные.

   — Люба, ты ничего не знала об этом…
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   Конечно, Цахилганов намеревался потом, с новыми силами приняться за старое в новых, успокоившихся, условиях,

   — так — что — не — при — чём — тут — его — шок — от — странного — диагноза —

   к тому же и других причин для отъезда хватало. Протухла, прежде всего, вода в изумрудах и завоняла, а сами камни ещё больше запаршивели, вместо того, чтобы заблистать… Дорогой купленный королевский дог, про которого он забыл, валандаясь с Нинэлькой, приучился мочиться на персидские ковры и пуховые постели беспрерывно, пока Цахилганова не было дома три липово-медовых месяца. А охранник, плечистый детина из десантников, только поил дога из-под крана, не смея всё это время покинуть поста.

   Увы, Цахилганов как-то не успел оставить ему и догу денег на еду…

   И сначала Цахилганов прогнал ко всем псам бестолкового охранника,

   исхудавшего и представшего бледным,

   будто камуфляжное привидение,

   с квитанциями за неуплату коммунальных услуг.

   Потом дважды пнул под зад пятнистого дога, не дав ему домочиться и распахнув дверь квартиры, а затем — подъезда, во всю ширь.

   Нет, разве можно было сравнить этого унылого красавца с Чаком?!

   Про лохань с изумрудами разбушевавшийся Цахилганов запамятовал вовсе, поскольку расшиб колено о бивень и упал:

   ему до слёз захотелось в Караган.

   
13

   Ночь он, человек-достигший-всего, просидел с открытыми глазами, истуканом, подвернув ноги калачиком и накрывшись ватным одеялом охранника с головой, в огромном кожаном коридорном кресле — лишь тут, почему-то, было сухо.

   Должно быть, охранник порол нещадно этого вездесущего короля псов, напрочь отучив его приближаться к себе, и только и делал, что слушал свой дешёвый плеер, забытый второпях здесь же, на одеяле.

   Перед рассветом Цахилганов рассеянно включил его, обшарпанный плеер изгнанного ко всем псам десантника, уже тоскуя по охраннику и надеясь на внезапное его возвращенье.

   Непререкаемая квартирная тишина оглушительно предупреждала Цахилганова об одинокой будущей старости. С чего бы это?..

   Он возжелал послушать для развлеченья хотя бы блатоту одесского разлива или точно такой же, одесский, чечёточный юмор — то, что слушает обычно всяческое быдло, горько тем утешаясь. Но лишь неведомая юная поэт стала выговаривать ему в уши с провинциальным, кажется — тамбовским, сдержанным презреньем:

   «…Пока тобою правит без стыда картавая кремлёвская орда, ты не народ, ты — полуфабрикат, тебя сожрут и сплюнут на закат, крестом поковыряют меж зубов, анафема тебе, толпа рабов, ползи на брюхе в западную дверь…»
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   Непонятно чем задетый, Цахилганов поморщился и отмотал плёнку, как следует. К нему прорвался затем грохот откидных стульев. «Слава России! — возмущённо гаркнул жалкий аппарат сотнями молодых, озверевших от недоеданья и отчаянья, голосов. — Слава России!»…

   — Крики, крики, — укоризненно покачал головой Цахилганов, думая о бледном десантнике. — Энергия народного сопротивленья уходит в слова, ибо нет у неё реальной точки опоры. А вот не дали бы сопротивленцам разговаривать — они бы, глядишь, пе-ре-вернули мир —

   вернули — мир?

   А так — орут себе под хорошим присмотром. Под нашим, конечно же, присмотром… Допросить бы их в лучших лагерных традициях, чего они хотят добиться своими воплями? Правительство низложить

   — изложить — ожить — жить —

   стремятся, что ли?

   Но тут внезапно вспомнился ему нелюдимый, приручённый им, литератор, которого Цахилганов так и не видел со дня заселения. И он ужаснулся, готовый обнаружить за стенкой

   иссохший его скелет

   в фетровых ботах.

   — Ёо! — коротко простонал Цахилганов, освобождаясь от плеера рывком.

   15

   В тесной комнатёнке для челяди заколыхалась от воздуха, засеребрилась, нервно задрожала огромная сеть паутины, раскинувшаяся от потолка до двери, и мягко опала рваным немощным хвостом.

   Да, похоже, горничная — бойкая хохлушка с вертучими глазами,

   разъезжающая однако в общественном транспорте бесплатно, по удостоверению, как член общества слепых,

   определила с первого взгляда, что убираться в комнате литератора — лишний труд.

   — У него даже ключа своего не было, — вспомнил Цахилганов, озираясь. — Хотя… можно было с охраной сдружиться.

   Встроенный огромный шкаф оказался пустым,

   ни сидора, ни бот,

   лишь черносотенная давняя газета одиноко лежала на верхней полке.

   Цахилганов захлопнул дверцы. И тут вдруг заскрипела, распахнулась сама собою форточка. И пожелтевший лист бумаги нерешительно сполз с подоконника. Он, покачиваясь, стал тонуть в утреннем новом воздухе,

   пока не улёгся на сумрачное дно комнаты.

   Цахилганов, не поднимая его и не нагибаясь, стал читать написанное шариковой ручкой и выгоревшее местами до белых проплешин —

   от — утреннего — дневного — и — вечернего — бесплодно — чередующегося — света — унылой — российской — перестройки.
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   «126…И шестое имя богохульное… ерненко.

   И седьмое имя богохульное — Горба…

   В год-оборотень 1991 исполнился срок и тайной легенды старообрядцев бегунского толка: во время 360 лет и ещё три раза по 6 лет, от первого года царствования царя Михаила Романова до последнего года правления исполняющего волю антихриста, лукавого меченого, истинное имя которого читается наоборот — Лиахим, произойдёт третье падение Руси и явится второй царь Борис детоубийца и новая смута.

   И из капищ, построенных на той стороне земли, где раскинулась среди вод великая блудница Америка, выйдет Зверь-двурог, второй слуга Красного дракона. А в капищах тех был он хранителем золота блудницы. И на Руси явятся демоны второго Зверя-двурога и станут плотью этого Зверя и будут пожирать ненасытно всё вокруг…

   Летом в год оборотень 1991 видел я, как кричал на площади московский народ, словно сотни лет назад: «Бориса! Бориску на царство!!!» Видел и длинные вереницы людей, их несчастные лица, и то, как сами себе ставили на руках они номера; видел, как разбегаются кусочки плоти гниющего издыхающего Зверя по прозвищу Большевизм, бросая красные книжечки — свидетельства первого Зверя, и тут же на бегу хватая книжечки другого цвета — свидетельства второго Зверя-двурога.

   И пожил я среди прельщённых.

   И тошно стало мне. Ушёл я из Москвы…»

   
17

   — Где же, однако, «шеф, благодарю за кров»? — всё же подобрал и строго рассмотрел бумагу Цахилганов, делая вывод о крайней чёрствости и своеволии истинно народных талантов. Лишь короткое слово «Молитва» было старательно выведено на обратной стороне, да всего одна фраза на непривычном церковно-славянском,

   «Сын Божий, хотя спасти свою тварь, отческих ядр не отступи — отческих недр не отступи…»

   а далее всё выгорело.

   Он снял с листа лохмотья паутины, затем сунул бумагу в нагрудный карман пиджака

   и резко отёр пальцы платком.

   — Сволочи! Их невозможно сделать счастливыми даже насильно! — возмутился он, увидев спальное место давнего постояльца — старую фуфайку на полу, у стены. — Припёр бы себе любой уникальный диван из комнат! Спал бы под атласом, как сурок! Но нет: терпел неудобства. Им, исконным-посконным, жизнь не в жизнь без кеносиса… И вот, покинул столичных нечестивцев, дабы затаиться в глуши родных лесов и болот. Бо-лот,

   Лот, разумеется — Лот, писаниям которого негде издаваться, как только здесь, в Содоме, да ещё в Гоморре, немного северней…

   Угрюмятся, спасаются по своим медвежьим углам,

   — от — кого — от — чего — отчего?
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   И снова Цахилганов вспомнил про свой Караган, с мимолётной, но острой тоской. Тоже дыра, конечно, изрядная,

   втягивающая — и не выпускающая по-хорошему,

   однако…

   — Какая же фамилия у него была? У постояльца? Щепкин? — очнулся он в свете сырого городского утра. — Пеньков… Хм, что-то, способное запылать. Огнеопасное что-то, но пока не воспламенившееся.

   В свои роскошные комнаты с мокрыми постелями Цахилганов заглянул ещё раз совсем не надолго –

   загаженный

   гагажий

   пух

   перин,

   куда его девать…

   Бивни, лежащие повсюду, делали квартиру похожей на безжизненный и непроходимый поваленный лес с облезшей корой.

   — Чур меня, — попятился он. — Мёртвое царство, мать вашу столицу,

   вместе с пригородом, где жила бритоголовая Нинэлька, так и не подвергшаяся оплодотворенью.

   — …Нет, вон отсюда!
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   В самом деле — хитромудрые Хапов и Шушонин всегда выражали страстную готовность к тому, чтобы взять на себя часть его полномочий. И Цахилганов не доверял им ни на грош. Однако среди москвичей попадались ему лишь эти две человеческие разновидности — либо Хаповы, либо Шушонины,

   а других он не обнаруживал никак.

   Столичная шалая видеофирма могла действовать и без него. Приказчик, бывший пионервожатый, обозванный им сгоряча продюсером, охотно справлялся с производством сам, норовя озвучить пики порнографических страстей радостными звуками горна или частой барабанной дробью –

   крала — баба — бобы — крала — баба — бобы — крала — баба — бобы — и — го — рох!

   Ещё этот малый любил сниматься на фото с теми, кого искренне считал мастерами кино. Он то и дело выстраивал их, голых, в ряд у стены, в дружную ровную шеренгу, а сам кидался к ногам и преданно смотрел в объектив с пола, растянувшись и подперев голову кулаком.

   Однако эти сволочи с фотоаппаратами всегда почему-то снимали группу по пояс.

   Цахилганов же, посещавший фирму раз в год, оставался вполне довольным всею дурною сутолокой,

   несмотря на то, что кривая советская уборщица,

   безостановочно двигающая мокрой шваброй по полу,

   нарочно стукала ею по щиколоткам курящих артистов, а так же всех прочих,

   свирепо ворча одно и то же.

   И с особым удовольствием, до пронзительной костной боли, ударяла его, самого хозяина Цахилганова –

   нагримуются — с — утра — как — ггговны — и — ходют — по — колидору — и — серут — и — серут…

   
20

   Цахилганов обходил фирму наскоро и покидал её, не задерживаясь: унылый профессиональный разврат любопытен половым неудачникам. Ему же было решительно всё равно, кем они считали себя раньше,

   все эти помешано улыбающиеся видео-женщины с глазами мучениц, в чью живую плоть, увековеченную новым, свободным, искусством, втыкалось такое количество мужских осеменительных органов

   одновременно — и бездетородно…

   Только — вот — досада — обнаружилось — вдруг — что — здоровый — организм — Цахилганова — почему-то — стал — вырабатывать — лишь — мёртвые — сперматозоиды — а — так — всё — шло — как — надо.

   Мысли о некой каре он отбросил от себя сразу: никто их ни к чему не принуждал, этих женщин и мужчин, поскольку аморален не рынок, но — нужда! И свободный гордый выбор — умереть от безденежья — оставался у каждой и у каждого: у извивающихся и закатывающих глаза на плоских, весьма голубых и розовых, экранах,

   — тела — извивались — поскольку — на — них — клевали — и — пока — на — них — клевали — они — голубели — розовели — и — извивались —

   а далеко от столицы, в степной тихой Нуре, уже появились распадающиеся заживо бледные рыбы — крупноглазые медлительные рыбы апокалипсиса.

   Он-то бежал из Москвы,

   — Лот-2 —

   потому что в Карагане…
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   В Карагане, был уверен Цахилганов, его ждала привычная жизнь,

   — свобода — выбора — сохранялась — равно — за — каждым — ещё — не — умершим — от — нищеты — и — ещё — не — умершим — от — обжорства — и — он — преуспевающий — выбрал — вдруг — тоже! — возвращенье — в — тихое — прошлое — спрятавшееся — там

   где предрассветная сизая роса мерцает вдоль пыльной тропы, прямо за домом; и где перламутровая заводь, пахнущая лягушками, поблескивает в тинистом котловане, на ближайшем пустыре, словно круглое зеркало,

   невзначай оброненное

   рассеянными небесами

   невдалеке от мусорной свалки.

   Ведь всё лучшее, как ни преуспевай в столичной расчётливой сутолоке, осталось там, в Карагане… Ранняя, немного знобящая, рыбалка под кустом краснотала, наивно заглядывающего в степную речку, но иногда хватающего за спиною леску на взмахе всеми ветвями сразу,

   — про — бледных — полураспавшихся — заживо — рыб — Карагана — он — ещё — не — знал — ровным — счётом — ничего —

   и в Карагане жила его старомодная, до милой нелепости провинциальная, надёжная семья — из числа тех мирных семей, где ждут своих странников

   — героев — отступников — изменников — калек — предателей — всех — любых —

   светло и доверчиво, совсем не понимая плохого.

   И отеческая добротная квартира в сталинском доме — тоже ждала Цахилганова, в которой мягкие обширные кресла и потёртые валики дивана хранили прежние тёплые запахи — ванили, миндаля, яблочного пирога и грубоватого, крепкого кофе марагоджип,

   вскипающего по утрам в тесных объятьях меди,

   опоясанной старинной чеканкой

   с летящими по кругу

   крылатыми жаркими леопардами…

   Люба и дочь Степанида — ждали его, отправляясь по воскресеньям, ни свет — ни заря, в одинаковых светлых косынках на базар, за густым молоком и колхозной сметаной. А возвратившись, они неспешно ели нарезанные помидоры с перцем и спали ещё, до самого обеда, в большой комнате, разостлав одеяла на полу — для прохлады и простора. И тогда одинаково высовывались из-под простынок их пятки, гладкие и смуглые,

   — будто — чисто — вымытые — молодые — репки.
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   Как же хорошо, что старую родительскую мебель он так и не успел сменить на более современную — его дочь, читающая многие толстые книги, уже маялась обострённым чувством социальной справедливости, и потому любую роскошь воспринимала как украденную у народа,

   грозясь убежать из дома или выйти замуж преждевременно, назло отцу…

   Драгоценнее же всего, однако, было иное:

   в степном далёком Карагане хранился запас времени,

   — оно — время — всегда — и — вечно — хранится — для — каждого — лишь — в — тех — местах — где — осталось — детство — человека…

   Да, именно там, в угрюмом шахтёрском городе его детства, с пирамидами мрачных террикоников на горизонте, судьба сберегала — и сберегла — для Цахилганова огромное количество безмятежного времени!

   Оно мирно дремало

   в полированной настенной башне

   с полнолунным

   медлительным

   маятником…

   Звень-звень.
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   Маятник не подвёл. Цахилганов приехал — и в очередной раз удостоверился: нерастраченное его время старые настенные часы роняли бережно, лишь по строгой механической необходимости, словно серебряные капли, каждые полчаса, источая его скупым, сквозь нежный всхлип, звоном. И в безбрежном прежнем этом ванильно-кофейном времени ему очень важно было раствориться совсем,

   — чтобы — здоровый — его — мужской — организм — забыл — напрочь — о — том — что — он — вырабатывает — лишь — некие — мёртвые — клетки —

   почему-то.

   Но в вольной степной Нуре уже плавали медлительные бледные рыбы

   с распавшимися на волокна хвостами…

   И Любовь почти всё время лежала безрадостно с книгой в своей комнате,

   — ну — не — бред — ли — читать — Данте — на — французском — (??!) — Достоевского — на — немецком — Фолкнера — на — русском — то — есть — уходить — уходить — из — настоящего — в — искажённую — переводом — и — без — того — искусственную — реальность —

   а выросшая, гладко причёсанная дочь-патриотка собиралась в Москву по неотложным делам, туго застегнув на горле все пуговицы белоснежной блузы, и топала по паркету полувоенными тяжёлыми ботинками, как пехотинец. Её пшеничная коса при этом моталась за спиной вызывающе и хлёстко,

   будто казачья плётка…

   24

   Дочь заваривала теперь в незнакомом грубом чайнике дешёвый, дрянной чай, похожий на дёготь, пила это пойло, морщась, словно отраву,

   но была при этом внешне так похожа на него, именно — на него, нет, что ни говори, а — похожа,

   и дерзила Цахилганову уже напропалую. Заносчиво презирая добытые им деньги, бело-коричневая дочь Цахилганова грозилась расстрелять его, отца, за развал Союза (ну не бред ли?!) прямо на кухне. Расстрелять попутно,

   потому что всерьёз готовилась Степанида к убийству более ответственному.

   Чудище обло стоглаво было её целью — и не только её. И первая голова Чудища, явившаяся миру с печатью на лбу, была целью какой-то тонконогой пигалицы, приходившей, впрочем, на шатких шпильках. Вторая — Пьяная — голова также выслеживалась для некой девушки-мстительницы с толстым вздёрнутым носом. И лишь третья голова Чудища — Рыжая, завладевшая всей энергетической системой страны, предназначалась для Степаниды. Теперь это была самая сильная и беспощадная голова,

   — она — пустила — такие — метастазы — что — стала — являться — многим — вытекая — вначале — оранжевым — облаком — и — материализуясь — прямо — из — электрических — домашних — розеток — но — исчезала — на — время — когда — её — осеняли — крестным — знамением —

   однако Степанида знала, что освободить страну от её удушающих поборов навсегда можно лишь, выстрелив ей в лоб

   из обреза.

   Да, из обреза — и в упор, потому что радиус поражения тут — наибольший, видите ли.

   И всю эту белиберду Цахилганов был вынужден слушать теперь от трёх молодых девиц у себя дома, хоть и в пол-уха, причём девицы — как три сиамские кошки — фыркали одновременно за спиною, когда он выходил, и нарочно включали ему вслед на полную громкость одну и ту же многообещающую злорадную песенку,

   — достань — гранату — и — будет — праздник — сразу — даром — и — для — всех —

   застревающую в сознании надолго, как не усвоенный и не переработанный словесный продукт.

   
25

   Караганскому своему филиалу Цахилганов был, конечно, тоже не особенно-то и нужен, но он всё же развернул в нём более-менее стремительную копировальную деятельность, чтобы отвлекаться там от классовой, домашней, ненависти дочери

   и чтобы не думать о самом странном

   и неожиданном для него,

   — о — мёртвых — видите — ли — сперматозоидах — совсем — впрочем — не — мешавших — ему — жить — очень — полноценно — и — даже — более — чем — полноценно —

   а если не получится «забыть», то он мог запросто, и в любое время, потолковать на досуге об этой странности своего организма со старым приятелем — с Мишкой Барыбиным, заведующим в Карагане

   реанимационным отделением.

   Впрочем, дальше всё перевернулось так, что Цахилганов впервые в жизни растерялся. Степанида, похожая, всё же — так похожая на него, действительно отправилась в Москву — с каким-то богатым, но бесстрастным, неотвязным кавалером, как его… со своим Кренделем, короче. И Цахилганов то раздражался по этому поводу, а то вздыхал облегчённо —

   «граната» больше не довлела над ним.

   Но вот Люба… прибавила хлопот,

   впервые в жизни.

   26

   Да, не он, а молчаливая, так и не состарившаяся, жена его Люба, всего-то навсего — безропотная медичка, ситцевая «простушка с плюсом», вдруг оказалась у Барыбина, в реанимации, с последним, диким, безысходным диагнозом.

   Жена его неприметная –

   с припухшими, будто заплаканными, веками,

   жена его тихая —

   как пасмурные небеса,

   жена его —

   замкнутая, застенчивая умница, сама — лучший диагност в клинике,

   была больна…

   И он, Цахилганов, теперь просиживал около её больничной койки сутки напролёт, дивясь своему такому примерному, поведению

   — он — должен — был — отгонять — от неё — какую-то — птицу —

   бесконечно.

   Но в это утро Любовь спала под барыбинской капельницей совсем спокойно — она казалась безмятежной, будто дитя, успокоившееся после долгого,

   долгого горького

   плача.
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   Раньше жизнь Цахилганова складывалась соответственно его желаньям столь точно, что была похожа в общем-то на безостановочную линию подъёма,

   — мелкие — передряги — славно — горячили — кровь — радостью — их — предстоящего — наглого — внезапного — преодоленья —

   поскольку был он благодушен, умён и смел. О, Цахилганов умел достигать цели в один ход — там, где остальным требовалось десять! Он нравился себе в зеркале

   — носитель — мягкой — бороды — мягкого — ироничного — взгляда — и — мягкой — небрежно — замечательной — дорогой — одежды —

   и нравился вообще; как безупречно-вежливый

   циник.

   Однако всё теперь шло совсем не по его воле, а как-то дико, нелепо, почти бессмысленно. В любой день, сославшись на неотложные дела, он мог улететь в Москву, к поваленным бивням и протухшим изумрудам, чтобы разыскать срочно и взять под свой неусыпный надзор взбалмошную Степанидку, и заниматься там привычным, унылым замолачиванием бешеных денег — драки с деловыми соперниками он ни чуть не боялся,

   — были — были — у — Цахилганова — ребята — в — органах — которые — перекромсали — бы — его — врагов — как — капусту —

   при любых обстоятельствах.

   Но, разговаривая с Любой, бредившей временами, он запутался несколько дней назад именно в её бреде, выйти из которого было необходимо, прежде чем улететь.
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   Да, вместо того, чтобы улететь отсюда как можно скорее, он влетел в её бред —

   и с удивленьем увидел в этом её бреде себя, лучшего:

   того Цахилганова, которого любила Любовь,

   — незнакомого — ему — и — даже — враждебного — отчасти —

   Внешнего, то есть, какого-то себя, который находился при Любе всегда,

   неотлучно…

   И оказалось вскоре: уже даже вовсе не жена удерживает его здесь, в бедной реанимации, у её постели, а он сам — другой, который выступает тут, когда ему вздумается, и упрекает, и философствует в палате занудно, как старая дева,

   вообразившая себя нравственностью вселенной.

   Разумеется, этот «лучший» Цахилганов никак не хотел совмещаться с ним самим, сегодняшним, а отсоединялся всё больше, чем раздражал Цахилганова бесконечно. Такая незадача…

   Или это он, Цахилганов, не умеет совместиться с собою — с таким, каким представляла его

   Любовь?

   Совместиться надо было поначалу лишь для неё и ради неё, а для самого себя в том нужды ещё не было: не больно-то и хотелось!..

   И вот он обжился в новой обстановке досадного недопонимания себя, а в итоге — и в беспрерывном сердитом думании: оно стало для него сверхценным.
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   Потом уж и сам вопрос — для чего лететь? — потерял всякий смысл, вызывая лишь недоуменье. Для того, чтобы повторять там самого себя, не-лучшего, так и не додумав главного,

   — в — Москве — не — думают — в — Москве — действуют — на — остальное — там — не — отпущено — времени — там — действуй — или — проиграешь —

   и что? И только-то?..

   А управлять в столице уехавшей Степанидой — глупое, и даже глупейшее, намеренье: легче справиться с шаровой молнией, чем с его великодержавной крошкой.

   Нет, уж лучше сидеть в Карагане, возле Любы,

   и терпеть выходки этого Внешнего, местного, провинциального Цахилганова,

   а не выходки своенравной девчонки,

   вставшей на путь свирепой борьбы — с ним…

   С ним, как с полномочным представителем Рыжей головы, с ним — как с захватчиком и осквернителем идейного заповедного пространства страны, с ним…

   В общем, неизвестно, чего ещё она там себе напридумывала, в своих праведных порывах, заплетая косу потуже, морща нос перед зеркалом, спотыкаясь о половик, с несусветным стуком разбалтывая в кастрюльке муку на оладьи и обзывая разбившуюся тарелку дурой.
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   Довольно скоро, в полной соотнесённости с небывалыми, грозными вспышками на Солнце, Цахилганов стал понимать: пока он разглядывает себя — Цахилганова, так сказать, лучшего, то есть — Внешнего, тем же самым занимается макрокосм. Вот — ловушка, расставленная для него Вселенной! Точно: да ведь это макрокосм разглядывает его, Цахилганова, будто в лупу, его же глазами — глазами Внешнего!

   Он делал всё новые открытия на свой счёт,

   — надо — же — как — бесконечно — сложен — человек — и — если — его — разложить — на — составляющие — части — то — можно — постичь — наконец — самого — себя — и — может — быть — мир —

   и новые небывалые мысли обступали его здесь, в реанимации, кольцом, будто оккупанты,

   и он то отмахивался от них,

   когда внешний мир изучал его слишком назойливо,

   а то погружался в размышления

   едва ли не с наслажденьем,

   чтобы разглядывать себя, не доверяя этого дела миру чересчур.

   Внешний мир персонифицировался всё более изощрённо — далее он принимал то облик Патрикеича, то вовсе незнакомых каких-то людей, — и требовал теперь от Цахилганова иного, всеобщего, срочного пониманья себя. Цахилганов это чувствовал, и тут задачи мира и задачи личности как будто совпадали. Однако тут же возникало сильнейшее опасенье, что самой его жизни, может быть, осталось (что за чушь?!) совсем мало,

   — теперь — ему — всё — чаще — казалось — будто — вместе — с — Любовью — и — страной — умрёт — и — он —

   а с чем ему умирать?

   Не с деньгами же.

   И тогда-то ему панически хотелось найти пути оживления –

   хотелось — до — смерти — и — досмерти —

   оживления всего, что умерло или умирает.

   Как же он обращается вспять, этот второй закон термодинамики, запущенный природой в один лишь конец?!.
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   Изредка, запутавшись в себе, Цахилганов старался уснуть здесь же, на больничной кушетке, совсем ненадолго, чтобы собраться с силами. Однако распадающиеся заживо рыбы видел он перед собою, едва только прикрывал глаза. И это наваждение теперь его не оставит, должно быть, пока он… не совместит себя…

   — не — совместит — себя — с — собою — то — есть — с — миром —

   …с миром живых.

   Так?

   Но степени своей душевной раздробленности он пока установить не мог.

   — Можешь ли ты знать в точности, сколько нас теперь? — перебил молчанье Цахилганова он сам, Внешний. — Раздвоился ли ты, расчетверился или уж распятерился между делом.

   И припугнул нехотя:

   — Вон, кое-кто из физиков допускает, что число измерений, существующих в нашем мире одновременно, доходит до шестнадцати. А вдруг люди начали неосторожно размывать границы этих измерений, не понимая того, и проникать, просачиваться, перетекать разумом в другие измеренья — тоже? Не без ущерба для психической своей цельности, разумеется. А там, глядишь, и до биологической. Если же всё взаимосвязано, и всё отражается во всём,

   — но — отчего — размыли — как — размыли — зачем — размыли — разрушили — растворили — свои — душевные — спасительные — свои — невидимые — коконы — оболочки — облатки — и — если — так — пойдёт — дальше —

   то как тогда жить?!

   Тем более, жить вечно — как?
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   Рыбы, бледные рыбы апокалипсиса… Разгадка вечной жизни находится где-то тут, совсем рядом. Механика распада-смерти автоматически даст картину синтеза-жизни. Это — та же самая энтропия, только наоборот, вспять, назад…

   А шестнадцать измерений — куда их девать? Зачем они?! Зачем?!.

   — Не хочу…

   Цахилганов даже озирался поначалу, представляя вокруг себя ещё полтора десятка возможных Цахилгановых,

   — всех — в — байковых — линючих — больничных — халатах — накинутых — на — дорогие — мягкие — костюмы — цвета — мокрого — асфальта — и — всех — с — пятнадцатью — парами — мешков — под — пятнадцатью — парами — глаз — одинаково — покрасневших — от — одинакового — недосыпанья —

   а потом нашёлся.

   — Кругом шешнадцать — не бывает! — засмеялся он с вызовом. И погрозил мыслящему пространству пальцем: — Мало ли сколько измерений насчитают физики. Чтобы кругом — шешнадцать? Шалишь, макрокосм!

   — Дулу Патрикеича, значит, цитируем? — вежливо полюбопытствовал Внешний Цахилганов.

   — А отчего же нет? Патрикеич, старый служака, он-то как раз — зря не скажет. Выучка ОГПУ — это вам не баран чихнул! И нам лично процитировать начальника конвоя, возросшего аж до кума в лагере политзаключённых, совсем даже не западло.

   Внешний пробурчал что-то про юродство — намереваясь, должно быть, пристыдить! А ему, настоящему, сразу стало легко

   и почти весело.
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   Нет, слава, слава, трижды слава Патрикеичу! Непоколебимый Дула Патрикеич ещё здравствует в этом распадающемся заживо мире!

   Он ходит в неизносимом драповом пальто по улицам старого посёлка, построенного советскими узниками вблизи Карагана, и пьёт из блюдечка горячий чай под крышей своего дома,

   сложенного когда-то белыми рабами —

   соотечественниками!

   Бессмертный Патрикеич временно оказался не у дел, но он чутко ждёт своего часа! Живёт он, оплот устойчивости и незыблемости. Спасительный ржавый якорь. Тяжёлый якорь в подвижном море человеческого безумия, растекающегося под солнечными выбросами энергий. И по колено ему, именно что — крепкому, будто карагач, несгибаемому, как дуб, жилистому Патрикеичу,

   — чьё — старое — закалённое — репрессивной — службой — сердце — стучит — и — стучит — в — татуированный — образ — Вождя — всех — советских — народов —

   по колено ему это море безумия. Нашего безумия, корчащегося, страдающего от безбрежности своей — и от неостановимости растекания.

   Не размылась бы только ненароком, напрочь, граница меж миром мёртвых и миром живых — как размылась нынче граница меж Западом и Востоком…

   Слышь, Патрикеич? Выручай. Это растеканье-размыванье надо как-то останавливать.

   Кому-то ведь надо, так?..

   Неужто именно нам с тобой –

   со — старым — энкавэдэшным — хрычом — как — с — редчайшим — образцом — абсолютной — непоколебимости — совершенной — цельности — то — есть?
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   — Кто ты? — резко спросил Цахилганов себя Внешнего. — Если ты — моя душа, вышедшая из-под управления, то почему ты — не во мне?

   — Нет, я только часть твоей души. Та часть, которую ты давно потерял. Точнее, предал.

   — Это я — отторг тебя от себя?

   — Отторг, отверг — какая разница?

   — Лжёшь! Никакая ты не часть моей души. Ты — макрокосм.

   — Тут нет противоречия. Ибо всё — во всём… А вот ты попробуй теперь справиться со своей душой, не особенно-то тебе уже и принадлежащей — частично отторгнутой, то есть. Или преданной тобою — частично. Опасно болтающейся, то есть, в мире — и потому взятой пока миром под опеку. Из высшего милосердия, так сказать…

   — Что значит, пока?

   — Пока остаётся возможность для воссоединения души в единое целое, остаётся и возможность её спасения. Если, конечно, она воссоединится — в тебе.

   — А если она воссоединится — вне?..

   — Вне — это смерть. Но своеобразная. Тогда завершится твоё превращенье в полую, пустую, космическую оболочку. Она, полая, способна удерживать человеческое обличье лишь за счёт того, что пополняется вечно дурными эманациями живущих — да, насыщается она чужими страхами, похотью, злобой до необходимой персонификации.

   Larwae… Мятежный, неупокоенный, хищный полый дух, в которого превращается душа умершего злого человека. Ну, это по-римски, а по нашему…

   — В лярву, что ли? В летающее полое космическое корыто? В беса?.. Погоди, макрокосм, что ты этим хочешь сказать? Выходит, я — я! — нахожусь в состоянии психической мутации?.. Или это вся человеческая цивилизация перерождается нынче в цивилизацию бесолюдей?.. Слушай, зачем ты заводишь меня в дебри таких рассуждений? Ведь для чего-то — ты меня в них заводишь? Отвечай: для чего?

   Внешний то ли обиделся сразу —

   то ли просто уклонился от ответа:

   — Ты хотел бы, чтобы я бросил тебя? Такого? Ущербного… Признаться, мне самому того же хочется. Но ты несёшь наказанье — значит, ты не безнадёжен. Потому я с тобой и нянчусь. Это очень хороший знак — твоё хм…наказанье.

   — Что? Что — хороший знак?! О каком именно наказаньи идёт речь?..

   И Цахилганов понял, о чём промолчал Внешний —

   о мёртвых клетках. Вычеркнутых природой. Потерявших возможность к воспроизведенью жизни.
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   Зато московский консилиум десятком уверенных голосов — заявил: частичные сбои в организме Цахилганова, скорее всего, начались ещё в юности, а затем, много позже, закрепились под влиянием неких провоцирующих психических факторов (?!?)…

   В том возрасте, когда родилась его Степанида, у него, видите ли, уже наблюдались какие-то отдельные сбои!

   А она, между тем, похожа именно — на отца! Дочь…

   Только глаза не его: серые, но иные. У Цахилганова — будто оцинкованные, а у дочери — прозрачные; то пасмурно-дымчатые — то льдистые. И для ухоженной, светской барышни — слишком, слишком, конечно, холодные. Прямо антарктические глаза какие-то временами бывают у неё, ёлки-моталки,

   — ну — чистые — айсберги — угрожающе — покачиваются — перед — Цахилгановым — будто — перед — Титаником.

   — Наша задача, отец, состоит в том, чтобы очистить свою землю от таких, как ты. Иначе у нас не будет будущего. У человечества — не будет будущего. Это ты хоть понимаешь?

   — Да уж как не понять! Знамо, не будет. Плесни-ка мне ещё твоего скверного чаю. Зубы подчернить. Для пущего устрашения потомков.

   Расхаживает сердитая Степанидка с чайником по кухне, мотается плёткой за её спиною пшеничная коса.

   — Пей! Истребитель правильной жизни. Не обожгись! Буржуй новой формации.

   — Неужто? Тогда кроме чая мне ещё ананасы положены. И рябчиков пожевать — нет ли?

   И то она сводит брови, то поджимает губы. Косится, как завуч или политрук:

   — Будут вам рябчики. Рябчики-корябчики…

   — Ой-ой-ой! Трепещу — и пищу.

   Рассматривает Цахилганова, насупленная, неулыбчивая, изрекает с важностью:

   — Ты можешь ещё образумиться, вообще-то.

   — Я?!. Образумиться?!. А ну, брысь под лавку.

   Только вчера с неё слюнявчик сняли, а сегодня она — уж кухонный Гарибальди! Джузеппе с чайником — орудием домохозяйки…
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   Может, и она считает Цахилганова психическим мутантом — представителем нарождающейся

   разрушительной цивилизации

   бесолюдей?

   Ох уж эти небывалые вспышки на Солнце. Рыбы, полураспавшиеся заживо бледные медлительные рыбы всё возникают перед глазами то и дело…

   М-да — неладное — что-то — творится — нынче — с — миром — шизует — что — ли — он — этот — мир?

   — И, может, исключительно по вашей милости, — не преминул заметить Внешний. — Шизоидизация — не что иное ведь, как раскол. Если по русски-то. Раскол души, ума, раскол личности. Дробя себя, дробишь мир. Дробя мир, дробишь себя. А дробление есть распад. А распад есть смерть. А — смерть — есть — распад. Так-то! А кто у нас — дробитель по сути? А кто у нас — разрушитель клеток? Клеток, размеров, норм, правил, устоев, а значит и самого государства? Кто он?

   — Ну, я, — добродушно признался Цахилганов. — Я,

   я — жнущий — то — что — не — сеял — я — отбирающий — себе — то — что — принадлежит — многим — я — демократ — новый — рабовладелец — нагло — хозяйничающий — на — постсоветском — пространстве — я —

   финансово усиливающийся человек слабеющего духовно мира…

   А что? Пусть это буду я, чем кто-то другой.

   Но Внешний продолжал, посмеиваясь

   и не слушая его:

   — …Кто он, разрушитель устоев, как не исчадие ада? Падший ангел, демон гордыни, сброшенный на землю? Носитель тёмного духа дробленья? Не он ли летает над шестой частью суши, торжествуя кровавую безбрежную свою победу? Раскол Союза, шизоидизация Союза — вот разрушительный пир его!..А ты — не демократ, нет! Русский не может быть демократом. Он или государственник, или он не русский. Но ты — испорченный русский…

   Нет, ты не демократ,

   ты — только демократствующий,

   продажный русский.
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   — Так, — поднял руки Цахилганов. — Сдаём карты заново. Всё, что сложно, того не существует.

   — Отчего ж так скоро? — изумился Внешний. — Отчего же не признать за собою того, что нашалил ты в этом мире изрядно?

   — Да не то противно, что нашалил, — сконфузился Цахилганов перед самим собою. — Печально, что я принимал своё жизненное паденье за взлёт. И вот, всё у меня есть, а — печально…

   Противно, право, быть жертвой — только жертвой своих же шалостей, когда ты — герой по сути.

   — Ну, допустим, не только своих, — подловил движение мысли Внешний. — Не обольщайся. Твои шалости — лишь глупое продолженье тех великих шалостей, которые натворил в семнадцатом веке некий бесноватый мордвин, расколовший русское духовное единство, а потом не знавший, где укрыться от наседающих на него злых духов… Расколовший, размывший, раздробивший единое несокрушимое верованье сильного когда-то, великого народа. А дальше-то — уж само всё пошло распадаться в веках и душах.

   И поди ты, останови, слабый человече, такую инерцию исторического распада!

   — А! Не любишь патриарха Никона? — засмеялся Цахилганов над собою, тем — преданным им же. — Не любишь европеизации России? То бишь, онемечиванья? Всех немецких Романовых — не любишь? Не терпишь прогресса, значит?

   — Вторая половина самого тебя не терпит его.

   — …Скажи тогда, внешнее моё отраженье,

   — незаметно — отслоившаяся — совесть — моя —

   скажи: доколе нам носить раскол в душах? Раскол на Запад и Восток?

   — До выздоровленья. До избавленья путей России от западных кривд.

   — О, как торжественно, как пышно это звучит… Тьфу. Театр одного раздвоившегося актёра.

   — Хорошо хоть не растроившегося. Пока что… А то

   ведь, лиха беда начало. С пятнадцатью Цахилгановыми —

   управишься ли?
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   Но невидимый Патрикеич всё хмыкал и хмыкал где-то поблизости.

   — Так оно ж нам — без разницы! — запоздало произнёс он, не проявляясь из деликатности. — Оно нам без надобности — знать: Никон — не Никон, семнадцатый век — иль какой там ещё. Мы и не читали ничего про то, а — справлялись! Ууууу, справлялись. И с западным путём, и, особливо, с византийским. А уж с новым баловством справимся подавно, придёт час… Рабов-то Божиих как мы пасли жезлом железным, чтоб они про пути ненужные думать забыли? Славно пасли. Под руководством батюшки вашего, самого Константин Константиныча Цахилганова! Жалко, генерала-то ему не присвоили. А заслужил он. Ууууу, заслужил, калёно железо!.. Он, Константин Константиныч, ведь и фамилию-то свою, чрезвычайно русскую, нарочно в тридцатом году изменил, чтоб никто не заподозрил его — в опасной русскости. Вот какой дальновидный человек был! Для карьеры, можно сказать, ею, настоящей, пожертвовал. А не помогло: не дали всё ж генерала ему!.. Извините, конечно, за компанию.

   Но Цахилганов уже отмахивался:

   — Макрокосм! Отстань. Не втягивай меня в конфликт поколений. Ты, макрокосм, странно буйствуешь нынче в речах тех, кого нет здесь, в палате… А я вот не хочу этого слышать. Отстань. Особенно Патрикеича не слушать бы. Воет вечно, как цепной пёс.

   Как цепной пёс рухнувшего режима.

   — А опыт наш ты куда денешь? — с достоинством потирал Патрикеич где-то там, за кадром, свои старые энкавэдэшные колени. — Не-е-ет, его из мировой практики ты, сынок, не выкинешь. Никто уже его не истребит! Никогда. И опыт наш — он взывает! Ууууу… Он будет совершенствоваться, сынок. Ещё как будет! Только вот — кем? Не нами, так против нас… А мы ведь много знаем по этой части — именно мы, калёно железо. И есть ещё… такое, мил человек… что один я на свете только и знаю. Я ведь и не помираю-то поэтому. Что страшное знанье я — один! — на свете храню,

   ууууу, храню… Страшное!.. Один!
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   — Спи, Любочка.

   В сторону реанимационной кровати Цахилганов старался смотреть пореже. Так ему было легче и проще. И потому, даже раздражаясь, он был рад, что вновь и вновь даёт о себе знать кто-то, с кем можно потолковать не только о смерти, но и о жизни, пусть даже о дробящейся, отслаивающейся

   — а — то — всё — смерть — да — смерть — на — уме — так — и — свихнуться — недолго —

   поэтапно.

   Глаза однако резало и пощипывало.

   Засорил он их что ли…

   — На смену эпохи дробления, как правило, приходит эпоха спасительного синтеза. Как правило, но всегда ли? — тёр он веки и позёвывал. — Не последнее ли это дробленье? Уже критическое, уже — безнадёжное? А?..

   Пространство молчало.

   — Как бы это понять? Как?!. — размышлял он.

   Конечно, Цахилганову следовало прежде всего отоспаться — до полного, блаженного и спасительного, отупенья, под всеми этими беснующимися на Солнце оголтелыми пятнами. И не на этой больничной кушетке, жёсткой и узкой, как днище гроба. И не в этих мягких, но слишком новых, чуть широковатых брюках, по рассеянности подтянутых дарёным ремнём с твёрдой дорогой пряжкой.

   Она свивалась из серебряных, ручной работы, изящнейших букв «Медео». Но «… ео» вдруг отломилось сегодня в больничном туалете, засыпанном хлоркой как порошей, и упало со стуком на кафельный мерзкий пол.

   Да, часть единого целого сиротливо валялось там,

   в несвежем уже порошке, желтеющем по буграм;

   даже названье всемирно известного

   высокогорного катка

   распалось нынче тоже.

   Зато оставшуюся частицу его можно было читать теперь как вывеску на самом себе — «Мёд», дескать,

   — ох — вкушая — много — мёда — вкусил — и — се — аз — умираю…
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   Но зачем принимаемся мы умирать, когда угасает кто-то из близких? Из солидарности будто. Примеряемся будто… Глупо всё. В том числе и вынужденное, томительное, бесконечное его присутствие здесь, в больнице. Которое ничего не может ни решить, ни изменить, ни исправить в Любиной медленно, медленно догорающей судьбе…

   И тут Внешний выложил свою козырную карту:

   — А может, здесь ты, успешный самец, пытаешься попутно заполучить от самого себя спасительный рецепт оживления… хм, угасшего семени? Вернее — вычислить его, рецепт, логическим путём, а? Ты ведь понимаешь, почему тебя бросила в одночасье подмосковная девица Нинэль с голым теменем? Обеспеченная, обритая, будто татарин, тугая девица Нинэль в кожаных штанах, которая вознамерилась было родить ребёнка. От тебя.

   — Но я никогда не обещал на ней жениться! Я не собирался разводиться с Любой — никогда!.. Нинэль? Странно, что я всё время забываю о ней теперь. В Москве

   — влюблённая — Нинэль — Нинэлька — Шанэлька — Нинэль — номер — семь —

   это было всё так важно, а здесь… Я тоже хотел, чтобы она, восемнадцатилетняя… Почему бы и нет? Пусть бы нянчилась… Родила бы младенца и стала с ним играть. Глядишь, и волосы бы тем временем отросли. На головах у обоих… Но она ничего не знала про… Про это никто не знает, кроме меня и десятка врачей в анонимной московской клинике.

   И потом…
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   Ему всё чаще казалось: если удастся умирание жены развернуть в сторону выздоровленья,

   — Люба — постарайся — голубушка — вернись — оттуда — где — ты — теперь —

   это может изменить картину мира. А если изменится мир — изменимся мы. Восстановятся, оживут всяческие, всяческие клетки. Разрушенные клетки… Логично?

   Только вот с чего начать — её оживленье.

   Внешний погрустнел:

   — Она лежит в палате умирающих, твоя жена. Любовь обречена.

   — Птица, — привычно прошелестел едва слышный голос Любы. — Зачем?..

   И опасно стих на вершине вздоха.

   — Люба! — испуганно окликнул он её.

   Она послушно задышала вновь.

   — Да, — с готовностью откликнулась она из своего забытья через время. — Тебе… не надо волноваться. Я… постараюсь. А ты… Ты здесь.

   — Я с тобой. В большей мере с тобой, чем думал. Я не знал, что наша взаимосвязь вечная, Люба. Теперь мне страшно от этого.

   Она смотрела прямо на Цахилганова, целую минуту, ничего не отражающими, не воспринимающими ничего глазами. Потом, будто устав, сомкнула ресницы

   и нахмурилась.

   Так хмурится человек, не обнаружив в кромешной темноте того, кого безуспешно искал.
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   — Спи…

   Заключённый в кубе реанимационной палаты, Цахилганов принялся снова то шагать по линолеуму, а то стоять на нём без смысла. Он подходил для развлеченья к широкому окну, за которым сразу же начиналась оттаявшая бескрайняя пустынная степь.

   Она была голой и заплаканной как невеста, уже оказавшаяся без белоснежных, свадебных, целомудренных своих одежд,

   а, соответственно, и без недавних грёз о несусветном счастье.

   Холодный апрельский ветер летал над блестящей от влаги землёй, низко пригибал и мотал пожухлые кусты караганника, совсем редкие. Он выл равнодушно в вентиляционных колодцах больницы

   и замолкал там в глубине,

   словно прислушивался

   и тосковал в ожидании воя ответного.

   Ветер замирал —

   и невольно замирал Цахилганов, прислушиваясь к тому, что должно было здесь неминуемо произойти;

   — и — лучше — бы — не — скоро — а — может — быть — лучше — чтобы — скоро — кто — знает —

   тогда в палате гуще становился запах лекарств

   и карболки.

   Не дождавшись ничего, кроме пустой тишины в ответ, ветер принимался снова выть сам, в одиночку, только угрюмей, резче и злей. И снова летал над голой степью, потягивая за собой кусты,

   как потягивает пряха бесцветную кудель

   и дёргает её

   в равнодушном нетерпении.
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   — Отгони от меня эту птицу, — внятно попросила Любовь.

   Цахилганов вздрогнул от непривычного отсутствия теплоты в её голосе — и посмотрел назад в сильном недоумении,

   — таким — бывает — голос — у — жён — впервые — изменившим — мужьям — и — ещё — не — обретшим — навыка — лицемерья.

   Он подошёл к реанимационной кровати и стал ждать, когда Любовь снова откроет глаза. Однако невзрослое тело жены, укутанное казённым сиротским одеялом, было спокойно,

   а обнажённые раскинутые руки — недвижны.

   Прозрачные мягкие трубки несли в себе — и насильственно, мягко, безостановочно вливали жизнь в её вены сквозь металлические жала, точно вонзённые в бледные локтевые впадины. И всё было здесь, как неделю назад, как две недели назад, только…

   Только Цахилганову не нравилось, что теперь зануда Барыбин повязывает безвольную Любовь белым бязевым платком с больничным расплывчатым штемпелем «РО» на виске

   — реаниматор считал, будто малейший сквозняк для неё сейчас очень опасен.

   И Любовь лежала, как молодая спящая старушка,

   совсем не понимая того.

   Всё это время у него язык не поворачивался — задать ей один дурацкий, нелепый вопрос: «Степанида — она ведь… от меня?»

   Он бы потом просил прощенья, на коленях бы стоял и вымаливал его. Да, говорил бы, что он — последняя дрянь и мразь, если спросил такое — и у кого? У неё!

   Но…
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   — Люба, — без надежды позвал он жену из её забытья. — Люба!..

   И смолк, вдруг вспомнив крошечную, будто просяное зерно, родинку — под мизинцем, на правой её ноге. Щемяще трогательную родинку, про которую когда-то не знала даже она сама. И про которую он сам потом не вспоминал десятилетия.

   Надо же, не вспоминал никогда, и вот что-то сильно вспыхнуло там, вверху, и осветило давнее. Вспыхнуло — словно клюнуло лучом в макушку…

   Он ушёл смотреть в стекло снова.

   Вечный ветер летел над степью, как летал он над нею веками. И в равнодушном его полёте, посвистывающем, шелестящем, подвывающем, многоэтажное кирпичное зданье

   — в — котором — жизнь — боролась — со — смертью — а — смерть — с — жизнью —

   было только временным серым коробком на его пути.

   Временные люди строят что-то временами там и сям. Строят что-то временное — и вечно относятся к построенному как к вечному.

   Строят на земле — чтобы продлевать в кирпичных коробках своё существованье на земле. Всё равно — временное,

   — ууууу — ууууу — ууууу…

   Пространство выло и выло за окном голосом бессмертного Дулы Патрикеича —

   вечного,

   как сама идея лагерного порядка…

   — Что? Тоскливо тебе, Патрикеич?

   — Так оно ж… Кругом шешнадцать не бывает.
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   Цахилганов сел на больничный подоконник, спиною к стеклу и ветру. Странно, имеющий возможность купить всю эту больницу с потрохами, именно здесь-то со своими дурными деньгами он оказался совершенно бесправным. А рыхлый, белобрысый друг его Мишка Барыбин, который ужинает всё больше булочкой с чаем и расхаживает по этажу в дырявом белом халате, ржаво прожжённым йодом до дыр, командует теперь самим Цахилгановым!

   И распоряжается его, цахилгановскими, действиями.

   И не разрешает перевезти Любу в Москву.

   А тут ещё всё время шляются какие-то геодезисты…

   — Вчера, Любочка, сюда приходили геодезисты, — вспомнил он и чуть-чуть посмеялся, думая в то же самое время с бесконечной теплотой про крошечную её родинку. — Геодезисты со своими обшарпанными, ещё советскими, приборами… Представляешь, здесь, где ты лежишь, находится теперь географический центр Евразии…

   — Правда, занятно? — говорил он ей, как маленькой. — Вот: мы с тобой жили-поживали,

   — реаниматор — запретил — ему — разговаривать — с — Любовью —

   а происходили в это время, оказывается, какие-то сдвиги земной коры… Какие-то мощные тектонические процессы,

   — да — обнищавший — до — неприличия — врач — Мишка — Барыбин — запрещал — ему — Цахилганову — разговаривать — здесь — с — собственной — женой —

   вообрази только!..Помнишь? Раньше этот центр находился в Раздолинке, у Патрикеича. В недрах Карлага, в центральной конторе ОГПУ,

   — намеренно — случайно —

   а потом всё вдруг перемеряли. И сорок последних лет считалось, что центр — в самой середине Карагана, в зоопарке. Там, где была клетка со слоном. Ты же помнишь слона Батыра?.. А теперь центр — не там. А здесь.

   Прямо вот здесь,

   в палате…
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   И здесь, в географическом центре Евразии —

   в самом чёрном её и проклятом многократно городе,

   жила ещё Любовь —

   умирала Любовь, умирала.

   Но — нельзя, не надо об этом, во что бы то ни стало — не надо. Потому что думать об этом — значит, умирать вместе с ней, а думать о другом — значит, жить

   — жить — хотя — бы — в — одиночку — кое-как — пусть — без — неё — но — жить — остатками — животной — грубой — жизни —

   …в реанимации.

   Жаль, что вечной жизни не придумал никто. Никто до него. Но!..

   Но если энтропия нарастает в одном направлении, то в обратном направлении, убывая, она обеспечит возврат из старости в… В Вечнозелёную…

   Он потерял обе мысли — внешнюю, внутреннюю — и теперь тупо смотрел в пол. И видел отчётливо в опасно уплотнившемся напрягшемся времени, как над пасмурной заплаканной землёй небывало бушует Солнце, исторгая бешеные выбросы энергии. И как под этими выбросами неуловимо вздрагивает земная кора, и ползёт,

   ползёт, незаметно, по миллиметру,

   искажая очертанья материков

   и континентов.
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   Вдруг Внешний Цахилганов ухмыльнулся в блеске дешёвого, поцарапанного зеркала —

   и между ними произошла странная перебранка.

   — Да не геодезисты это были вовсе. А самые обыкновенные эфэсбэшники.

   — Только не принимай меня за сумасшедшего! Что здесь делать эфэсбэшникам, скажи на милость? Здесь, в реанимации?

   Ну и макромир! Какая нелепость…

   А ещё толкуют о разумном начале,

   рассеянном будто бы во Вселенной;

   о какой-то там ноосфере,

   похожей совершенно на коллективный разум у мух.

   — Потом узнаешь, чего они ищут. Эти ребята в штатском. Если захочешь, разумеется… Если не закроешься от знания. Самое тяжёлое на свете — это самое точное, брат, беспощадное знание. Люди его не любят. И даже попросту не выносят.

   Они защищаются от знания, чтобы уцелеть — чтобы не пережечь себя ненароком. Высокий накал мысли не безопасен.

   Цахилганов передёрнулся. И выговорил назидательно:

   — Обычные, рядовые люди его избегают. Поскольку пониманье не по их силам… Соображай, с кем разговариваешь! Не с Патрикеичем же толкуешь, как-никак.
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   В окно, однако, сильно поддувало. И Цахилганов, покряхтывая, потирая поясницу, слез с подоконника,

   чтобы сидеть возле жены на табурете.

   Немного погодя в палату стали вбегать санитарки, хватающие блестящие предметы резиновыми перчатками, и медицинские сёстры, бросающие предметы с грохотом на металлические подносы.

   Одна из них, с бутылками физраствора под мышками, самая вёрткая и сильно топочущая, была ничего.

   Они посуетились вокруг Любы. Потом сгинули все —

   со своими нержавеющими корытцами,

   обоймами ампул,

   тёмными слепыми флаконами —

   мимолётные свидетельницы его мужской неотразимости. И, приосанившийся небрежно, Цахилганов вдруг изнемог от того. Он сгорбился сразу на табурете, смирно поджав ноги, — смирно, уныло, покорно — а его поседевший чуб упал на пожилой лоб и обвис

   — так — обвисает — флаг — утомлённый — собственной — непобедимостью — и — пристроенный — в — красный — угол — ввиду — прекращения — боевых — действий —

   безвольно.

   Цахилганов тихо посвистал от скуки, узнавая словно со стороны те самые пять четвертей,

   подстёгивавшие когда-то душу,

   будто шампанское.
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   Когда-то Вечнозелёная опера пообещала ему бесконечную юность, прекрасную и замысловатую, как она сама! И он поверил опере навсегда. Очарованные ею — и собой, заносчивые от своей непохожести на прочих смертных, они все поверили ей — будущий реаниматор Мишка Барыбин, ещё не ставший прозектором Сашка Самохвалов, и он, Цахилганов из Политеха,

   — а — если — «из» — то — должно — быть — и — «куда» — но — «куда» — у — него — не — было — значит — он — один — оказался — «из» — в — «никуда» —

   ни дня не работавший по своей специальности;

   практика не в счёт…

   А кто же ещё остался из тех, зачарованных Вечнозелёной?.. Растопырив пальцы, он приготовился загибать их по одному, подсчитывая старых участников новой жизни,

   — спился — повесилась — погиб — бросился — под — поезд — шизонулся — а — самая — красивая — отличница — из — класса — читавшая — Асадова — со — сцены — шляется — по — помойкам — страшная — как — студень — давно — перестав — напоминать — собою — человеческое — существо —

   потом нахмурился,

   разглядывая ладони в недоуменьи.

   Так что же — из той весёлой людной ватаги осталось их, подошедших к пятидесяти, всего-то навсего —

   правда — крутился — среди — прочих — ещё — некто — кудлатый — в — бабьей — кофте — с — оранжевой — крашеной — башкой — воображающий — себя — мужчиной — спереди — и — женщиной — сзади — который — крутится — теперь — вокруг — новых — вождей — усечённой — страны — но — он — не — в — счёт — двухсторонний — значит —

   трое?!.
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   И вот, пришло вдруг время, когда всех их, троих, судьба свела здесь, возле одной умирающей женщины, в одной обнищавшей до безобразия, провинциальной холодной больнице…

   Зачем?

   Реаниматора. Прозектора. И электронщика Цахилганова, появившегося в палате будто транзитом: из — в никуда, и осевшего тут совсем неожиданно,

   — словно — он — выпал — в — осадок — в — самом — неподходящем — для — себя — месте — земли.

   Неужто сюжет их судеб сузился так страшно и неожиданно — для чего-то? Для чего-то необычного и, может быть даже, ужасного?

   …Если для возмездья — то для ужасного, конечно: есть предчувствие такое,

   остро бодающее сердечную мышцу.

   И для этого он, Цахилганов, заключён теперь — и добровольно, и поневоле — в убогий куб,

   пропахший лекарствами?

   Заключён самим собою — и не собой,

   чтобы впитывать миазмы чужих смертей

   до самой своей..? Нет.

   Это — не предчувствие. Это всего лишь очередная неимоверная солнечная вспышка.

   Нет! Так не бывает…

   Должен же уцелеть кто-то ещё! Хотя бы один! Ведь каждый из этих умерших унёс с собой в могилу часть жизни Цахилганова, ослабив, истощив тем самым его. Но…

   Но уцелевших

   — кроме — того — женовидного — неосторожно — размывшего — границу — меж — полами —

   больше не находилось…

   The sun so hot i froze to death,

   Susanna, don’t you cry…

   Но… Солнце их бесшабашной социалистической юности жгло так горячо, что…

   — что — они — замёрзли — до — смерти.
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   Цахилганов быстро провёл ладонью по лицу, убирая дурные мысли прочь. Прочь! Не лучше ли смотреть на всё только с той точки зрения,

   которая тебе больше нравится?

   А всё же славное было время! И почему бы не помянуть его добром? Да! Оно — было!

   Непохожесть на смертных. Как легко достигалась она! Какую небрежную, скачущую походку обеспечивали молодым жилистым ногам

   толстые подошвы на микропоре!..

   — В своей непохожести на прочих вы были похожи друг на друга, как несусветно размножившиеся копии одного нелепого оригинала, — тут же вставил Внешний Цахилганов. — В своих красных носках, пламенеющих под короткими, узкими штанинами, вы были похожи на скачущих по стране стрекулистов. 

   — То есть? — ввязался в разговор с собою Цахилганов.

   — …На мелких мошенников, воображающих себя крупными.

   — А, — равнодушно пожал он плечами. — Ну, мы же не устремлялись вперёд, в клан правящих, через Высшую комсомольскую школу и всяческое подобострастье перед дряхлеющей и уже насквозь продажной номенклатурой… Мы не рвались в красные баре,

   потому и не рядились в надменные белые рубашки,

   в эти строгие чёрные костюмы,

   столь торжественные, что в них — хоть в гроб клади.

   Случайно оговорившись, Цахилганов суеверно покосился на узкую больничную кушетку.

   Ох, уж это memento — ох, уж эта mori!!!

   Но когда ты помнишь о смерти, ты не живёшь. А когда живёшь, то совсем не помнишь о какой-то там безносой особе. Точно, точно: чем безоглядней живёшь, тем дальше от тебя эта ходячая костяная рухлядь с нержавейкой наперевес –

   косильщица — ещё — более — неутомимая — чем — граф — Толстой.

   
52

   — …Со своими огненными щиколотками вы бегали по стране Советов на платформенных копытах, будто новоявленные бесы, только что выскочившие из преисподней, — невозмутимо продолжил Цахилганов Внешний, бесцеремонно загоняя разговор в прежнее русло. — Да, выпущенные из преисподней нечаянно своими отцами — уже зажиревшими, пресыщенными коммунистами, ненавидимыми

   — видимыми — хорошо — видимыми —

   народом…

   — Стоп! Константин Константиныч Цахилганов был как раз не таков! Совсем даже не таков! Не нам его расшифровывать, — погрозил зеркалу Цахилганов. — Потому как не обладает никто полнотой сведений об отце моём. Этот человек слишком о многом вынужден был молчать.

   — Сложен был… Константин Константиныч.

   — Хорошо сложен, — охотно кивнул Цахилганов. — Весьма.

   Что правда, то правда.

   — И бегал среди вас ещё один, с крашеными абрикосовыми волосами. Совмещённый. Как общественный туалет, в котором рухнула перегородка между «м» и «ж».

   — Он среди всех бегал, — раздражённо оборвал Цахилганов себя Внешнего. — Журналистишка. Сначала — мелкий, а потом — крупный. Да, бегал среди всех! Причём, так продуктивно, что именно он добежал до самых верхов,

   — когда — в — России — дерутся — белые — и — красные — то — побеждают — голубые — такой — вот — роковой — триколор — получается — у — нас — неизбежно.
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   — …Митька Рудый. Его звали Митька Рудый, — с нажимом уточнил Цахилганов Внешний. — Каждый раз ты стираешь его из памяти усилием воли, будто ластиком, чтобы забыть последний ваш разговор. Совсем недавний.

   Ну — что — за — чушь — всё — упирается — и — упирается — мысленный — разговор — в — какого-то — абрикоса.

   — Не хочешь, значит, помнить о том, что он теперь — большой человек, — понял Внешний. — Что именно он проектирует будущее страны.

   — У Митьки Рудого, этого главного архитектора российского будущего, свои хозяева. За океаном. Он давно не сам по себе! Хотя голова у него всегда была не плохая. А всё остальное — кто, кого, где и куда — для меня не имеет никакого значения. И хватит про это.

   — Изволь! — охотно согласился Внешний. — Сделаем вид, что Рудого будто и нет… Итак, вы — новые бесы, носились тогда по ненавидимой вами стране, живущей под красным флагом, и озирались, подняв воротники, стараясь быть чужими в ней. Тогда это было модно.

   Вы — пустили — красный — цвет — себе — под — ноги — вы — истоптали — исплясали — поистёрли — его — до — дыр.

   — Потому что неуютно, — вздохнул Цахилганов, вовсе не собирающийся ссориться с собою же, а значит — с миром, — неуютно быть свободными в стране несвобод, созданных во имя мифической свободы трудовой черни. То есть — во имя самого малоразумного и самого нетребовательного большинства, которому свобода противопоказана в принципе… Ну, на кой ляд ей свобода и что бы она делала с нею — моя бабка, железнодорожная путейщица? Нет. Мы не пошли путём стада.

   Глупого стада…

   — Вы пошли путём другого стада. Безумного.
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   Цахилганов больше не возражал себе, только ещё посвистал немного.

   The sun so hot i froze to death,

   Susanna, don’t you cry…

   — В стране несвобод вы стали создавать свои собственные крошечные свободы, — продолжил Внешний равнодушно — равнодушно, брезгливо, медленно. — …Да, тогда, в нетерпении, фарцуя, примеряя импортные шмотки, переплачивая, опасно балуясь с валютой, вы стали создавать собственные, маленькие, совсем самодеятельные

   — деятельные — и — весьма —

   квадратно-гнездовые свободы — для себя:

   камерные такие свободы,

   заключённые в четырёхугольники обеспеченных квартир,

   похожих на души,

   и в своих четырёхугольных душах,

   похожих на обеспеченные квартиры.

   — Свободы, заключённые в..? — живо переспросил Цахилганов с табурета. — Что есть заключённая свобода? Свобода — зэк? Хха.

   Хха. Хха.
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   Он и вправду закашлялся от деланного смеха.

   А потом задумался.

   Свобода… Она приживалась и в клетках душ, и в клетках квартир, но обретала вскоре дикие признаки разнузданности,

   — Птица… — проговорила Любовь тревожно. — Это она,

   — ибо — свобода — не — любит — границ — а — значит — способна — развиваясь — и — развиваясь — разнести — вдрызг — в — клочья — всё — и — вся — а — именно — быстрые — союзы — сердец — брачные — узы — родственные — связи — правительства — государства — континенты — планеты — гаметы — настоящее — и — будущее — и — всё — всё — всё — тому — же — совершенно — подобное —

   она убивает меня…

   — Порваны связующие нити, — вздохнул Цахилганов. — Уже — порваны связующие нити. Всё разнесено вдребезги. Не надо плакать, Сусанна… Поздно. Всё — поздно! Мы победили…

   — Зачем? — Любовь не понимала жестокости своего виденья и спрашивала: — Зачем?

   — Чтобы стать свободными как птицы… — рассеянно бормотал Цахилганов. 

   — Зачем она мучает меня? — привычно шелестел голос жены.

   — Кто? — очнулся Цахилганов, воссоединяясь с собою.

   — Птица… Она выпускает когти…
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   Любовь вздрогнула. Опасно качнулись прозрачные трубки. И волосы её, неровно отросшие, чуть тронутые сединой, выбились из-под старушечьего застиранного платка — лоскута с оборванными краями.

   — Она опять снижается, Андрей. Она измучила меня.

   Даже его имя Любовь произнесла совсем равнодушно, будто имя случайного, малознакомого попутчика. И Цахилганову стало особенно неприятно — оттого, что реаниматор Барыбин теперь бывает возле Любы гораздо чаще, чем он.

   Наконец-то — бывает чаще. Дождался всё же своего заветного часа, зануда. Зануда, трижды зануда и твердолобый однолюб — как все, впрочем, зануды.

   Сидел — здесь — в — своей — нищей — реанимации — и — поджидал — годами — десятилетьями — когда — же — когда — под — его — капельницы — попадёт — наконец — та — которая — или — тот — который — то — есть — Цахилганов…

   — Птицы нет, Люба. На самом деле этой птицы не существует. Её — нет!.. Никакой свободы — нет. То, что кажется свободой, это всегда лишь новая, не очень знакомая, форма неволи…

   — Она выклевала мне всю печень…

   Жена простонала и стихла. И уже через минуту странное сочетанье боли и блаженства выражало простенькое лицо её, застыв в терпеливом, долгожданном покое, который был всё же немного сильнее страданья — и почти сильнее жизни.

   Но покой не мог ещё одолеть её,

   эту больную жизнь,

   до конца.
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   И всё же, как раздражал Цахилганова её белый казённый платок, сделанный из старой больничной истёртой простыни!.. А Мишка Барыбин ночевал теперь в больнице даже тогда, когда у него не было здесь никаких дежурств. 

   Стоило Цахилганову остаться у себя дома,

   — он — осведомлялся — потом — невзначай — у — дежурных — и — выяснялось — всякий — раз — выяснялось —

   Барыбин ночевал на службе.

   — Скоро наступят тёплые дни, — отводя взгляд от грубого штампа «РО» на платке, пообещал жене Цахилганов.

   И снова приуныл. Он не любил ранней весенней жары — с её голым резким Солнцем

   над не пробудившейся ещё природой без зелени;

   с её беспощадным, безжалостным светом,

   обнажающим усталую слёглую пыль,

   и старую грязь,

   и свежую грязь Карагана…

   Но усталая чёрная пыль Карагана поднималась вскоре вверх, к Солнцу, крутящимся неистовым роем, и тогда неодолимая усталость наваливалась на людей, словно тяжёлое невидимое одеяло. И сонливость равно одолевала идущих, сидящих в своих домах и лежащих жителей города. И только пришлые монахи в эту пору деловито проходили сквозь Караган. Они направлялись к лагерным необозримым полям,

   где не было могильных холмов,

   а стояли лишь пронумерованные колья

   вместо крестов.
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   Захожие монахи толковали про какое-то свечение:

   белые световые столбы, дескать, восходят над номерными караганскими могилами — в небо,

   от тления к нетленью, от смерти к бессмертию,

   и сияют над зонами Карагана — над останками мучеников большевистского века — денно и нощно…

   Захожие монахи падали на колени пред ровным сиянием недовоплощённых судеб,

   словно перед гигантскими свечами, не гаснущими никогда.

   Однако простые люди сонно улыбались, не доверяя паломникам вполне. Потому что привыкли к чёрным весенним надоевшим смерчам, затмевающим Солнце

   и навевающим скуку и лень.

   Что ж, молящимся людям, должно быть, видно оно,

   — в — трепете — благоговении — робости —

   белое то бесстрастное свеченье, соединившее небо и землю. Обывателям же, занятым докучливыми делами, виднее крутящееся, чёрное, земное, затмевающее.

   …Но бедные, бедные, трижды несчастные пытливые книжные люди, оказавшиеся на роковом пограничье —

   урывками видящие белое и чёрное,

   и пытающиеся отыскать гармонию в якобы правильной соотнесённости двух противоположных сред,

   — света — и — тьмы —

   и умирающие в душевном мучительном собственном разъятии, так и не поняв ни одного из миров

   — то — есть — мира —

   в целом.

   О них-то и речь, ибо они есть мы

   — тьмы — тьмы — сопричастники — и — света — света — света —

   временами.

   59

   Скоро поднимется вверх дремучая сонная чёрная пыль Карагана… Цахилганов откинулся к стенке. Он прикрыл глаза, плотнее закутываясь в больничный халат.

   Ему стало тепло, будто под одеялом. И он даже не пошевелился, услышав, как больница, громко топоча, вновь ловит и не может поймать сухонькую, будто истёртый веник, шуструю старуху, опять сбегающую из соседнего, невропатологического, отделения —

   через реанимацию.

   Старуха, проносясь по коридору в своих розовых китайских тапочках, торопливо кричала то же самое, с пронзительным звонким плачем, что и в прошлый раз, и в позапрошлый:

   — Выпустите меня!.. Господи! Господи, смилуйся надо мной: не возлагай избыванья грехов моих на детей моих, на всю ветвь мою. Я сама исстрадаю всё, Господи! Пожалей их — не возлагай… Не мешайте мне!!! Ы-ы-ы! Пустите! Дай-те ис-стра-дать! Самой! Чтоб — не они, не дети мои… Люди! Простите меня! Простите хоть вы меня!!! Ради детей своих прошу, ради внучиков…

   И, тонко подвывая, билась она, пойманная, в проворных руках сестёр и санитарок. Спасительно больная, старуха никак не могла вырваться на нужную ей, запредельно вольную волю страдания,

   потому что застревала и застревала, как на зло, в реанимаци.
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   — Лишают искупления, глупые, глупые!!! — откатывалась, удалялась по коридору старушечья жгучая обида в обратном направлении. — Лекарствами — лишают меня: обезболивают всё неправедное — всю-то мою жизнь греховную обезболивают, бессердечные…Господи, смилуйся надо мной! Не возлагай Ты на детей моих… избыванья грехов моих!!! Лучше — я! Исстрадаю! Сама! Пожалей Ты их… Ы-ы-ы-ы… Дайте же избыть… Изверги! Да пожалейте же вы меня хоть разок…

   — Бабушка! Будете безобразничать, милицию позовём! Ишь, раздрыгалась. Неугомонная…

   — Нет! Это не бабушка, а хулиган! Какой-то.

   Цахилганов снисходительно усмехнулся: а грехов-то там — небось, кот наплакал. Ну, разок изменила — нечаянно, по глупому стечению неприятных для себя, насильственных обстоятельств, да разок щепотку чая на общей кухне без спроса взяла,

   — ибо — масштаб — грехов — соответствен — масштабу — личности —

   ещё в ранней молодости, и всё на том…

   Однако этот повторяющийся время от времени крик старухи что-то неудобно менял всякий раз в пространстве — словно с трудом, со скрипом

   проворачивались в нём

   некие давно проржавевшие оси,

   — избыть — или — не — избыть — вот — значит — в — чём — вопрос — самим — избыть — или — свалить — избыванье — на — судьбы — детей — сбагрить — скинуть — на — последующие — свои — поколенья…
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   А поглядим-ка для начала, что на нас сброшено! Мы ведь тоже не без наследия на свет появились… Ну-с, чем же отяготил судьбу своих потомков отец его, Константин Константиныч Цахилганов,

   за бесконечно долгую свою службу,

   поздно, очень поздно ставший отцом —

   плотный человек с блестящим, слегка облетевшим, лбом

   и тусклым победитовым взглядом?

   И — избывать — Андрею — Цахилганову — значит — что — пришлось — приходится — и — придётся?

   Потом уж, потом прикинем, много ли непотребного натворил в жизни он сам, душка Андрей Константиныч. Что натворил хорошего для себя,

   а значит — плохого для других…

   Избывать Степаниде —

   она — же — рождена — от — него — разумеется — от — него — хотя — Люба — тогда — уезжала — к — родителям — в — Тоцк — почти — на — целый — год — а — приехала — с — ребёнком — Цахилганов — не — видел — жену — с — большим — животом — вот — что…

   что???
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   Да. Теперь он с трудом припоминал многое —

   из того, что забыл.

   Будто слежавшаяся душевная пыль поднималась в нём. И неприятный ветер мёл и взвихривал воспоминанья всё стремительней.

   Но когда утихали вспышки на Солнце,

   былое оставляло его в покое.

   И слова, которые произносились в палате,

   переставали дробиться, рассыпаться, раскатываться,

   будто порвавшиеся бусы…

   Тогда успокоившееся пространство снова устанавливало свои границы, делая невидимыми тех, кого не было в палате. И речи отсутствующих истаивали,

   исчезали совсем…

   К концу дня ослабнет магнитная буря. По сообщеньям — ослабнет. Совсем ненадолго. Тогда видимая суть снова возобладает над невидимой,

   — и — Люба — конечно — окажется — вне — подозрений —

   как всегда.

   А пока… шумит в ушах воспоминанье о сухой, летучей пыли Карагана. О прошлой. О предстоящей. Скучно!

   Смертельно скучно она шумит в памяти.

   63

   Сухая, летучая, чёрная пыль Карагана взлетала после нескольких дней весенней жары и носилась из края в край уже до самых осенних дождей.

   — …Ободрана тысячелетняя пустынная степь, дикая степь, годная только для летних пастбищ, отсюда и пыльные бури, — забормотал Цахилганов Внешний, как бормочет усталый человек, впавший в глубокую дрёму. — Она ободрана десятками тысяч замученных крестьян, священников, учёных, проложивших здесь, в лютом безлюдье, под конвоем, железные дороги… вспахавших поля, вырывших каналы и шахты. Шахты, уходящие в чрево земли, в недра — недра…

   «Сын Божий, хотя спасти свою тварь, отческих недр не отступи…»

   Большое хозяйство было у чекиста Константина Константиныча Цахилганова. Ответственное. Хлопотное. Но он с ним справлялся.

   — Я-то тут при чём? Ах, да: сын за отца ответчик… И так — до седьмого колена, из-бывать нам грехи отцов наших… — отвечал ему-себе Цахилганов сквозь полусон. — Скоро наступят тёплые дни… Тридцатый год, когда всё это начиналось — уже далеко. И сороковой. И пятьдесят третий… Далеко, далеко. А пыль, лагерная пыль, всё поднимается, всё носится в современности. И наводит морок на живущих,

   затмевая зелёное, юное…

   — Да, да… — полу-услышал его Внешний. — …Здесь прогорали в труде подневольные, загубленные судьбы, под надзором НКВД, — бормотал Внешний Цахилганов совсем сонно и уныло,

   — и — жилистый — трёхглазый — Патрикеич — старый — начальник — охраны — ждёт — доселе — продолженья — тех — работ — ждёт — со — дня — на — день —

   как сомнамбула.

   64

   — Скоро наступят тёплые дни, — не слушал, но слышал всё же себя Цахилганов, не поднимая век. — И довольно об узниках.

   Довольно о прахе.

   О летучем лагерном прахе.

   Сквозь него опять прорастёт зелёная краткая весна!

   — Их невольничьи судьбы дочерна сгорали здесь, внизу, под землёй — в шахтах, под тоскливо-просторной степью, во тьме, — не обращал на него вниманья и будто бредил Цахилганов Внешний, — Во тьме, на тысячеметровой глубине, продуваемой чёрными подземными сквозняками, студёными, сырыми, под чёрным и низким каменным небом…А наверх шёл чёрный уголь, добытый изгоями, лишёнными Солнца — помнишь, этот уголь, который они добывали, называли ещё Чёрным Солнцем… — словно начётчик, твердил и твердил своё Внешний. — Чёрным Солнцем…

   — Да. Это было Солнце социализма… Оно, чёрное, грело так горячо… Что наши души, ещё в зелёной юности, замёрзли до смерти —

   до бесчувствия, до беспамятства: мы стали мертвы для любви к Отчизне…

   Но Внешний не слышал Цахилганова:

   — Сюда, под землю, сбрасывали лучших. И во тьме догорали их жизни. Страна сгоняла и сгоняла их сюда. И сбрасывала с лица Земли,

   — в — каменные — штреки — в — чёрные — сырые — колодца — Карагана — где — не — было — света —

   страна избавлялась от лучших — во имя царства Света для оставшегося на поверхности трудового народа,

   — народа — братоубийцы —

   а уголь, добытый узниками во тьме уголь, сиял потом, жарко сгорая в мартеновских печах, пылая в топках теплостанций и светя всей стране —

   светя худшим, предавшим своих же: где брат твой, Каин? Где брат твой?.. Каину — или сыну Каина держать этот ответ?
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   — Братоубийственное солнце грело… очень горячо, — слабо оборонялся Цахилганов,

   прикрывая глаза ладонью.

   — Сожжённые судьбы сияли потом целым поколениям советских людей,

   выживших либо чудом, либо преступленьем, либо подлостью, и рамножившихся, и внедривших в потомков ген взаимопредательства навечно.

   — … Чёрное рукотворное Солнце грело так горячо, что мы… замёрзли до смерти, — поёживался Цахилганов в полусне — полуяви, в полуяви — полусне. — Но если на нас Каинова печать, то что она такое? Скажи!.

   — Каинова печать — это когда ты, человек, убегаешь от преступлений, содеянных твоим родом,

   но не можешь убежать никогда…

   — Отстань! Исчезни, вторая половина моего я!.. Я, сын полковника Цахилганова, затыкаю уши! Довольно мучить меня.

   — Чёрное подземное Солнце, добытое невольниками, взамен живого выкатывалось на-гора из глубоких шахт Карагана, — не замолкал Внешний ни на мгновенье. — Жарко сгорая, оно пламенело ночами над стройками социализма… Социализм отапливался и освещался путём сжигания человеческих судеб. И потому это тепло не пошло впрок…

   У социалистического тепла выросла вдруг Рыжая демократическая хищная всепожирающая голова.

   — Мы, возросшие под Чёрным Солнцем социализма, стали мертвы для любви к Отечеству. И мы исподволь готовили себя к жатве того, что сеяли другие… — снова невольно кивал себе, Внешнему, Цахилганов. — Потому закономерно, что всем этим теплом владеет теперь Рыжая голова, огненная раскалённая тысячеваттная голова стоглавого Чудища —

   во зло и в отместку всем живущим…

   Но она уже стала мишенью некой чистой девочки с тугой хлёсткой косой, болтающейся будто казачья плётка!
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   — Всё верно, — бормотал Цахилганов, соглашаясь с собою. — У электрического света-на-крови оказалась Рыжая голова американизированного Чудища… Степанида, девочка моя, я не пойму, как ты стреляешь? Эта непостижимая меткость — откуда она? Я никогда не видел такой меткости у мужчин…

   Очередная солнечная вспышка разомкнула пространство и время. Степанида расчёсывала перед зеркалом волосы, щурясь от небывалых световых бликов.

   Она стояла в них, будто в летней сияющей воде,

   и оттягивала расчёской наэлектризованные волосы

   цвета спелой пшеницы,

   но они потрескивали, искрили

   и норовили раскинуться в широкую светлую паутину

   — полукругом — полунимбом.

   Юная дочь объясняла Цахилганову из нестерпимо поблёскивающего света, как ученица, быстро решающая задачи, не поддающиеся учителю.

   — Я видела, как стреляют мужчины, — серебряно говорила-пела она. — Всякий мужчина насильно втыкает пулю в цель. И пуля противится этому, потому идёт к цели своевольно и капризно… А женщины стреляют много лучше оттого, что втягивают цель в себя. Моя пуля — поэтому — совсем, совсем ручная. Моя пуля намагничена мною… Да, мишень сама льнёт к моей пуле — поскольку я втягиваю мишень в себя усилием воли. Теперь ты понимаешь что-нибудь?.. У меня, у женщины, обретается единство пули и мишени –

   союз — палача — и — жертвы — любовное — горячее — точное — соитье — смерти — с — жизнью — в — котором — всегда — побеждает — смерть — победоносная — смерть — во — имя — продления — жизни — во — имя — спасенья —

   а у тебя, как у мужчины, происходит их взаимоотталкиванье, противоборство — жизни и смерти… Ну, что? Представил? Ах, ты ничего не понимаешь! У вас пуля и мишень сопротивляются друг другу,

   отсюда у мужчин помехи

   в стрельбе.
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   Юная дочь жёстко щурилась, похожая, со вздыбленными волосами, то на радостное пшеничное Солнце —

   то на зловеще искрящую Медузу Горгону.

   — Тогда… — соображал в полусне Цахилганов. — Тогда ты должна слиться усилием воли со своей целью — с Рыжей головой. Ты — с Рыжей головой энергетического Чудища… Значит, женщина, втягивающая цель в себя, сливается с целью. И, поражая… жертву, поражает одновременно — себя? Неизбежно — себя? Тоже?.. Поражает себя, как цель?

   Чтобы — поразить — цель — стреляющая — женщина — должна — стать — жертвой — своего — выстрела…

   Степанида озадаченно молчала где-то поблизости,

   в стеклянном,

   усилившемся до тонкого звона,

   блеске.

   И Цахилганов обрадовался тому, что дочь беззащитна. Да, обрадовался, почувствовав, как он…

   — чем — беззащитнее — женщина — тем — сильнее — мужчина —

   вдохновлён.

   — Вот почему нельзя давать женщинам в руки оружие! — предостерёг её Цахилганов. — Стреляя в другого, они стреляют в себя!.. Стрелять в живое для женщины самоубийственно. Я запрещаю тебе это!

   — Но Рыжая голова…

   — Стреляй, как и стреляла, по бездушным целям! — размахивал он руками в палате реанимационного отделения. — Слышишь? А про остальное забудь.

   — Но Рыжая голова бездушна. Совершенно бездушна, как совершенно бездушно всякое зло. Значит, это не живая цель, — лепечет, лепечет его умненькая дочь. — Если она несёт людям вымирание, она есть смерть. Я убью смерть страны. Моей страны…

   — Не втягивай в свою душу бездушие, Стеша!
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   Цахилганов хотел бы сейчас долго и горячо молиться —

   о том, чтобы мужчинам было даровано мужество,

   а женщинам любовь,

   но не схватка с нечистью.

   Однако не смел. Потому что понимал: там, где теряется мужество, не живёт любовь, умирает любовь –

   она умирает. Но не надо, не надо об этом…

   Две бледненькие беспомощные Медузы Горгоны с расчёсками коротко глянули на Цахилганова:

   из домашнего зеркала — и из комнаты дочери.

   — Ну, зачем? Зачем тебе сливаться со злом?!. Ты же боишься греха, Степанида? Греха самоубийства? Так?

   И вот уж нет двух Медуз Горгон — два пшеничных Солнца сияют: в зеркале — в комнате.

   — …Так, — озадаченно размышляла Степанида, будто светлая тень света. — Но любой смертельный героизм — самоубийство… Идти на смерть за други своя — самоубийство? Или героизм?

   Или героизм есть самоубийство?

   Цахилганов не знал ответа. И тогда Степанида ответила за него:

   — Героизм это исправление накопившегося негодяйства или разгильдяйства единым рывком… Чем пышнее расцветает негодяйство, тем больше и больше обездоленных вокруг. Преизбыточность же негодяйства устраняется героизмом. Героизмом, ставшим неизбежностью…

   Н-да. Похоже, лишь поколенье отборных подлецов способно породить племя великих героев.

   — Но, Стеша, — словно в потёмках, наощупь, искал ответ Цахилганов. — Почему именно ты должна… Не понимаю!

   — А нам уже ничего не осталось, кроме героизма! — взмахнула она расчёской. — Вы, отцы, не оставили нам другого выхода, кроме… самоубийственного. Всё остальное будет предательством по отношению к стране

   и народу.
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   Ну вот, опять: народ! Страна!..

   Нет, с его дочерью надо разговаривать как-то иначе

   в разомкнутом пространстве и времени.

   — Всё так, Стеша. Но…

   — Так! Так! — сияет пшеничное Солнце с расчёской, застрявшей в волосах.

   — Но… Не думаешь ли ты, однако, что любишь страну и людей сильнее, чем любит Бог? — осторожно спросил он Степаниду, которой не было в палате.

   Она откликнулась не сразу — ответила-спросила:

   — А если я и есть орудие Его любви?

   — Орудие смерти, значит…

   — Но — смерти — во — имя — жизни? Во имя жизни угнетённых людей? Которых в будущем ждёт вымиранье? Так?.. Ради жизни обречённых на гибель я должна…

   Степанида спрашивала беспокойно кого-то — и всё не могла выбраться из взаимоперетекания чёрно-белых смысловых потоков,

   — жизни — в — смерть — смерти — в — жизнь —

   и Цахилганов понимал: спрашивала не его, потому что два пшеничных Солнца с расчёсками

   отвернулись одновременно.

   И зеркало померкло,

   затем почернело,

   а электрический треск

   прекратился.

   И только какой-то пономарь — или кто он? — уныло читал церковный псалом, читал далеко-далеко, в спрессованном окаменевшем времени, и выговаривал глухо, словно из глубочайшего шахтного подземелья:

   «…земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетённых земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты укротишь…»
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   Затем наступило молчанье, образуя собою некую осязаемую сферу,

   пустую, будто полое, ещё не осевшее, пространство выработанных шахт.

   Лишь поскрипывало время, как поскрипывает над головою едва слышно километровый земельный пласт,

   роняющий иногда с тихим шелестом

   незначительную угольную осыпь…

   Цахилганов протёр глаза: пыль, пыль… Однако в палате тут же почувствовалось раздражённое присутствие Дулы Патрикеича.

   — Нашлась защитница! Тоже мне, боец Степанида. Мы как-нибудь без сопливых обойдёмся! — взъерепенился старик. — Ещё как обойдёмся, калёно железо,

   ууууу: придёт час.

   Цахилганов заметно оживился. Он сбросил байковый халат, будто для ближнего боя.

   — Патрикеич! А ну-ка отрапортуй. Готов ли ты для расправы с нами, с усиливающимися хозяевами слабеющей жизни? И в первую очередь — с Рыжей головой,

   пытающейся заменить людям Солнце,

   а? С Рыжей головой, являющей собою анти-Солнце? — весело спрашивал он старика, подразнивая. — На Степанидкиной ты стороне? Или же, напротив: начнёшь работать на нас, новых хозяев старой жизни? Может, построим ещё с тобою, старичок, лагерный капитализм? Мировой лагерный крепкий,

   самый доходный, безотходный, самый совершенный то есть,

   капитализм? А то уж больно сопротивление детей в стране разрастается. И как от них, детей, нам, деловарам, обороняться, скажи?.. Загоним остатки святой Руси в шахты — вместе с ними, юными неслухами, вообразившими себя героями? А?.. Ну? Ты лично как настроен, Дула Патрикеич,

   — Степаниду — взять — под — надзор — или — меня —

   решай же в конце-концов!
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   Патрикеич завздыхал.

   — А нам без разницы, — уклончиво проворчал наконец он, не одобряя цахилгановского ёрничества. — Смотря какой приказ поступит. Наша работа простая — рабов Божиих пасти жезлом железным…Специальность у нас такая. Она точного выполнения приказа требует, калёно железо, и ничего — кроме. Назначение мотыги — землю рыхлить, хорошо сорняк срубать, а какой сорняк — мотыга не решает. Решает не тяпка…

   Однако что-то ещё, невысказанное, заветное, томило Патрикеича — о чём старик слишком давно знал,

   но предпочитал помалкивать до поры,

   не доверяясь пока Цахилганову,

   нет…

   — А чего здесь эти — «геодезисты» искали? Они же эфэсбэшники. А? — спросил его Цахилганов, стремясь поточнее угадать причину его уклончивости.

   Дула Патрикеич надсадно крякнул, не успев вовремя убрать своё присутствие из палаты.

   — Ну?! — жёстко прикрикнул Цахилганов, преодолевая молчанье старика. — Не юли, трёхглазый.

   — Ууууу! — жалобно завыл тот. — Рыщут! Как Иосиф

   Виссарионович преставился, так всё и ищут. «Геодезисты»! По всем лагерям бывшим. И шныряют, и шныряют…

   — Что — ищут?

   Ответа не последовало.

   — Ну, приблизительно — что? — хитрил Цахилганов. — Без подробностей. В общих чертах.
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   Старик упрямо сопел где-то поблизости — и только.

   — Откуда я знаю?!. — возмутился наконец Дула Патрикеич. — Всё про какую-то Особо секретную лабораторию спрашивают, нечаянно будто бы уцелевшую: след её, видишь ли, они потеряли, потому как по документам она нигде и никогда не проходила. Не проходила, да… А вроде должна где-то быть! Уж так при Берии искали — страх! Страх! Сразу после смерти товарища Сталина, весной… Чуть не все лагеря наши тогда перевернули. Ну, к лету всё стихло, правда. Перед Пленумом. А там ещё и в Германии заваруха поднялась, не до этого стало.

   Старик скромно пошмыгал носом.

   — Только с Андропова опять всё сызнова началось. Нас который десяток лет трясут, — пожаловался он. — Старых врачей из Карагана тоже дёргали… Так тех-то докторов, которых с завязанными глазами туда с воли спускали, для проверки открытий всяческих подземных, сразу потом убирали! Да-а-а. Не осталось их на свете… А лаборатории подземные,

   — где — учёные — открывали — управление — ядами — невидимыми — неуловимыми — летучими — и — природными — катаклизмами — против — агрессоров — направленными — да —

   все лаборатории эти, значит, должны были на воздух взлететь, в тот самый миг, когда Вождя не станет. Такой код был установлен Лаврентий Павлычем: чтоб, значит, след открытий этих не обнаружился. Я что думаю? Яды-то неуловимые ему, может, только для ликвидации товарища Сталина и требовались… А все открытия уничтожить надобно было после этого, чтобы этими ядами самого Лаврентия Павловича нельзя было убить!.. Уж очень коварные яды изобретались. Я вот у заключённого Чижевского, к примеру, спрашивал, и он мне подробно толковал что-то такое, не помню,

   летучее безобидное вроде вещество они брали, и глядели, при воздействии каких природных и иных условий меняется у него временно строение ядра — так, что становится это вещество ужасным ядом, а переменились условия, опять оно вещество как вещество, а какое вещество —

   вобщем, в точности не скажу.
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   — …Ну, ну. Так ты и до аэроионов дойдёшь, старик, — снисходительно заметил Цахилганов. — Расскажешь мне про гибельные — положительные, и про оживляющие — отрицательные. Про рукотворные «долины смерти» сообщишь, того гляди!

   — Чего ты языком теперь молотишь, умник? — возмутился вдруг Дула Патрикеич. — И зачем? Ты слушай больше, а не болтай разный вздор научный! Внимай, отпрыск! Пока я живой… Знай: там, внутри нашей земли, ядами-то один всего отдел занимался. А остальные отделы этой системы — они ведь такие разработки вели, чтобы приводить в движенье целые материки! А в основе всего — ядро!.. Такое у них, у наших — караганских, направленье общее было.

   — Яд… Яд-ро… Нед-ро, — в задумчивости будто считывал Цахилганов заново что-то забытое, старое, древнее — ах, да:

   «Сын Божий, хотя спасти свою тварь, отческих ядр не отступи — отческих недр не отступи…»

   Молитва. Опять она.

   Старинная, потерявшаяся в прошлых веках,

   забытая всеми молитва,

   которую бездомный литератор в Москве

   так и не записал до конца.

   Откуда же они, древние, дремучие, исконные, посконные, про ядра могли знать и, наперёд, за нас молиться? В глуши лесов и болот… А спрос на недра наши нынче весьма велик…
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   Вспоротые, выпотрошенные недра Карагана, согревавшие царство безбожников Чёрным Солнцем… Ядерные тайны. Лагерные да шахтёрские расхожие предания,

   и охота же Цахилганову перекатывать всё это в своей памяти так и сяк,

   живучи они, как сорный караганник,

   растущий на отработанных отвалах шахт,

   — кустарник — сок — которого — чёрен…

   «Кара-кан» — «чёрная кровь»…

   — Ну-ну. Складно врёшь, Дула Патрикеич, — рассматривал умственную свою конструкцию Цахилганов и щурился: занятно получалось. — И кто же код этот сбил? Код самоликвидации лаборатории, занимавшейся программами вселенского научного масштаба? Да ещё — в структуре госбезопасности СССР…

   — А ты думаешь, за Лаврентий Павлычем слежки не было? — надменно заметил старик. — Я не знаю, конечно, но думаю: Иосиф Виссарионыч и… сбил.

   — Да как же он мог — после смерти своей — сбить?

   — А может, его человек верный — код этот сбил, потом? И, может, даже знал ты, сынок, этого человека?…

   Цахилганов напряг память — и утонул в ней, будто в ночной воде. В которой не видно ни зги.

   — Хотя — нет, — бубнил старик. — До сего часа ты его не знаешь и знать не можешь,

   где тебе…
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   Ну, пошёл петлять, старичище.

   — Вот, ищут по сю пору: где приказ по автоматической ликвидации нарушен был, — продолжал Патрикеич неохотно. — На центральном пункте одна-то лампочка в Москве — не мигнула, вроде. При самоликвидации системы…

   — Какой такой системы?

   Старик вопроса будто не услышал, а продолжал уводить Цахилганова от прямого ответа куда-то в сторону,

   — старый — энкавэдэшный — трёхглазый — хрыч.

   — …Только не обнаружится она, лаборатория эта невзорванная с секретными-то открытиями, до нужного часа! Если и уцелела такая. Обнаружилась бы если — тогда и стрелять бы в них, в нынешних-то врагов родного народа и страны, не понадобилось! Тайная чистка — она ведь быстро бы прошла. Незаметно. Такая чистка чистая по всей земле, что — ууууу!.. Смотря, конечно, в какие руки попадёт лаборатория. А может, и ни в чьи она не попадёт! Там видно будет.

   — Так, система-то как называлась? Ты знал? Или нет? Что ты тянешь кота за хвост? Ну, понагнал туману…

   Старик снова затомился.

   — Система? — вдруг встрепенулся он. — Это которая? А, ну да,

   — по — разработке — неуловимых — способов — и — средств — против — врагов — страны — по — научному — использованию — природных — явлений — в — целях — государственной — безопасности — на — молекулярном — уровне — и — на — уровне — геокосмическом —

   была тогда вроде… система одна, которая в устном только обиходе и обозначалась. Та ли, не та ли? Кто ж её знает… Забыл, калёно железо! Начисто забыл. Я — кто? Страж, да и всё!

   Вечный страж я, недрёманное око. Так ведь ты меня обзывал, отпрыск?..

   И тут присутствие старика в палате стало ослабевать, истаивать, пропадать. Зато шумы иных миров возникли и усилились непомерно.

   Они, похожие на радиопомехи,

   заполнили треском

   всё пространство.
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   Однако вскоре, сквозь шум, начал пробиваться удалённый, тусклый голос Патрикеича:

   — «Ослябя», что ли? Так, вроде, систему сам товарищ Сталин назвал, ещё при проектировании. А вообще-то — не помню я… «Особо Секретные Лаборатории Ядер и Биогеокосмических Явлений»… Слыхал ты словцо такое от главного начальника моего — от батюшки-то? От Константин Константиныча Цахилганова? «Ослябя»?.. То-то, что нет… Эх, вы — «Чижевский! Чижевский!». А что, разве он один у нас, такой-то, сидел? А по всем-то лагерям сколько их находилось? И Чижевских, и Войно-Ясенецких, и других, имён своих не оставивших? Мы их собирали в кучку, мыслителей. Охраняли. Их дело было — работать, а наше…

   — Железным жезлом их пасти,

   — от — греха — учёной — гордыни — избавляя — всегда-то — препятствующей — в — продвижении — человека — к — истине —

   слыхали мы про ваши благодеянья. Как же-с, понимаем, не прид-урки, — смеялся Цахилганов.

   — Урки — не урки, а лагерная пыль — она много толкового придумала, перед тем, как развеяться на караганских-то наших ветрах…

   Цахилганов задумался. И кивнул печально:

   — Да, скоро опять пойдут они гулять над степью — чёрные, неспокойные пыльные смерчи. А вот белые световые столбы мученичества, восходящие, будто бы, к небу — эти не видны ни мне, ни тебе, Патрикеич… Отчего это в Карагане пространство так аукается с душой,

   а душа — с пространством?

   Здесь…

   — в — самом — центре — Евразии — где — умирает — Любовь —

   будто попадаешь в сильнейшие вибрации Вселенной? А?.. Магнитные вихри информации разгулялись отчего-то, спасу нет… А глаза-то у меня, и в самом деле, нехороши. Режет что-то глаза, и всё тут…

   У сына полковника Цахилганова.

   Словно от невидимой пыли.

   — Дула, где ты? Что притих, железная тяпка?
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   Старик, кажется, заплакал где-то вдалеке

   — от — сложного — своего — и — великого — чувства —

   потому что долгое время ничего,

   кроме слабых всхлипов,

   не раздавалось в палате.

   — …Нет, не понять никому, через что мы с товарищем полковником Цахилгановым прошли! — решительно выдохнул Дула Патрикеич. — Ты думаешь, почему ему генерала не присвоили, Константин Константинычу? Может, по причине высшей государственной верности — в звании твоему отцу отказали!.. А это, сынок, заслужить надо, такой отказ. Он выше любого ордена — отказ-то такой…

   — Бред! Бред. Всё — бред! — решительно замотал головой Цахилганов. — Солнце безумствует. Солнце безумствует. Да: не искусственное — живое Солнце. Настоящее. Оно… бунтует.

   — Только то, что слыхал ты, забыл ты уже! — спохватившись, трусливо принялся внушать Патрикеич откуда-то издали. — Забыл! Не знаешь ты ничего.

   — Ещё такого знания мне не хватало! Бредового, странного, непрочного и… прочего…

   Прочь его… Прочь его…

   — Вот и правильно. И ладно. Пока здесь точку поставим. А там уж… Да, большая работа впереди предполагается, калёно железо, — забормотал Дула Патрикеич, находясь в своём глубоком, будто колодец, стариковском предчувствии. — Ууууу, прополка пойдёт… Бурьяну-то сколько наросло. Всё живое бурьян забил! Напрочь. Так, что и здоровый побег иной испаскудится, искривится, как последняя сволочь, чтобы прорасти ему сквозь это непотребство. Возможности никакой уже нету ему, считай, расти — здоровому…
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   Теперь они мирно помолчали вдвоём.

   — Патрикеич? Лет-то тебе сколько?

   — А что такое?.. — обиделся старик. — Сколько лет есть, все мои… Раньше время в могилку никто не спрыгнет. Хочешь — не хочешь, а — живи! Если надо это зачем-то. А что такое?!.

   Впрочем, задиристый тон Патрикеича тут же сменился на самый унылый.

   — Приказа мне такого — помереть — Константин Константиныч Цахилганов не оставил, — расслабленно пожаловался вдруг старик и всхлипнул. — Сам на тот свет ушёл досрочно, калёно железо, а меня без приказа, одного, на свете оставил: справляйся, как знаешь… Вот я и живу. Потому как кругом шешнадцать — не бывает… И ты — живи! Разбирайся. А то давно устал я. В одиночку-то кумекать. Замучился я знанье это терпеть, без всякого нужного примененья. А передать сведенье наше кому попало − не могу: права такого не имею… Скорей разбирайся: время пришло. Торопись ты, пока я… Я ведь тоже — не железный! Устал…

   Побуждает — Цахилганова — старик — к — чему-то — побуждает — а — к — какому — действию — непонятно.

   Дула бубнил ещё что-то, временами — несуразное:

   — …А я, старый пень, всё не понимал, отчего сынок-то у Константин Константиныча так поздно народился? А оно — вон для чего: для нужного часа, когда сроки выйдут… Только тяжко мне это знанье на себе в особо секретном режиме по жизни волочь,

   пока сынок его беспутный умом доспеет,

   тяжко — одному. А переложить не на кого… Пока знанье это в надёжные руки не передам, нельзя мне помереть. Как колдуну какому-нибудь — нельзя… Только рук надёжных всё нет и нет, а твои пока что никуда не годны… Самая важная работа моя, она у меня вся впереди! Хочешь — верь, хочешь — не верь, только без помощника,

   — без — электронщика — значит —

   мне туда идти никак невозможно. Вот!

   — Зарапортовался ты, Патрикеич. Ахинею понёс… А откуда ты со мной говоришь? Из Раздолинки, что ли?

   — А то! — гордо ответствовал старик. — Мне с рабочего места без дела двигаться нельзя. Мой пост — он тут. Пожизненный, калёно железо.
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   Что ж, всегда было дел невпроворот у служаки Патрикеича — ууууу, много. Даже у Патрикеича, оказавшегося на пенсии. На временной пенсии. Ибо Дула Патрикеич — вечен. Потому как не имеет он права — покинуть землю без приказа начальства.

   Умершего начальства… Забывшего обозначить предел земной его жизни.

   Он только устаёт иногда и старится порой ненадолго. И бормочет тогда непонятное. Но Дула Патрикеич уже готов помолодеть снова — он чует, как прибывают в нём репрессивные силы. Уж больно много врагов родного народа накопилось.

   Давно преизбыточна их масса на душу населения, вот что!..

   Репрессивные силы томят вечного старика ночами,

   и заставляют часто включать свет,

   и поглядывать на часы,

   и откидывать сатиновую шторку с окна,

   и изучать беспокойным взором

   пришедшие в негодность участки степных зон,

   дремлющих под полной тревожной луной…

   — Решайся, сынок! Куда уж дальше тянуть? Сколько мне маяться без всякого толка?

   И правда, сколько же можно маяться старику в замершей на полвека, простаивающей, опустошённой Раздолинке?

   Много работы накопилось в полуразрушенных зонах Карагана — в зонах, тоскующих по самым жирным в истории России, по самым холёным и бесстыжим заключённым. Ууууу — много!

   — Что, Патрикеич? Непростительно долго простаивает столица Карлага? Вот жалость-то какая…

   Но — именно — здесь — в — Карагане — жила — Любовь — и — теперь — она — умирала — здесь.

   — Люба. Почему ты уходишь? Как жить без тебя?..
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   Жена молчала в своём надземном существованьи. Молчал пономарь в глубинных земных пустотах. И лишь долдонил, долдонил наземный служака Патрикеич в своей Раздолинке:

   — Время уходит!.. Разбирайтесь, калёно железо! Ты — разбирайся.

   Наконец его голос иссяк.

   — Легко сказать — разбирайся, — приуныл Цахилганов после исчезновенья Дулы, в опустевшей тишине. — На сколько именно частей? Уж не на шестнадцать ли?

   И понял окончательно: дабы правильно собрать себя воедино, надо прежде всего внимательнейшим образом себя же всего

   разобрать.

   Не препятствовать дроблению, нет, но ускорить его!..

   Не тем ли самым занимается нынче стремительно дробящийся мир,

   стремящийся к самопознанью — и цельности? Мучительно стремящийся…

   — Птица, — прошептала Любовь, и дыханье её сбилось.

   Цахилганов насторожился.

   — …Отгони, — слабо просила жена. — Ты же видишь, она налетает. Отгони…
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   — Какая хоть она, эта птица, Люба? — спросил он, покорно вздыхая, и подошёл к высокой её кровати.

   — Зачем? — проговорила Любовь едва слышно. — Зачем ты впустил её в наш дом? Она налетает всё время. Она измучила меня! Отгони, умоляю.

   Цахилганов тронул её лоб, который был холоден

   и влажен.

   — Всё, всё, Люба. Я её прогнал. Гарпию. Кыш!.. Тебе снова больно?

   Но взгляд Цахилганова остановился по ту сторону кровати. Там стояло кожаное низкое кресло, раскоряченное и продавленное до безобразия,

   в которое он никогда не садился,

   — оно — было — креслом — Барыбина — только — Барыбина — преданным — креслом — Барыбина — упорно — хранящим — сердобольное — тепло — нижней — части — тела — реаниматора —

   и в этом кресле лежала какая-то недочитанная, раскрытая книжица. Ещё позавчера этой книжицы здесь не было, а сегодня… Ну-ка, ну-ка…

   «Оставаясь на почве точных фактов, — с пристрастным вниманием читал Цахилганов отчёркнутое карандашом, перегнувшись над Любой, — мы можем сказать, что большие полушария

   есть совокупность анализаторов,

   которые разлагают

   сложность внешнего и внутреннего мира

   на отдельные элементы и моменты

   и затем связывают таким образом

   анализированные явления

   с той или иной деятельностью организма…»
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   Цахилганов ощупал свою голову:

   — Полушария, — сказал он. — Разлагают… Дробят… Сложность внешнего — и внутреннего мира… Дабы свести всё в единое, чёткое, необходимое действие организма…

   Почему же они раньше этого не делали? Полушария? Простаивали, что ли? Гадство, они почти совсем не работали…

   Или при целенаправленном стяжании денег и удовольствий они своей основной функции не выполняют вовсе?!.

   — Разумеется, — тут же откликнулся Цахилганов Внешний. — Вот и подсказка тебе подброшена — неким святителем из заключённых. Теперь вперёд. Напрягай свои большие полушария!..

   — Выходит, деятельность неких дремлющих способностей человека запускается с помощью несчастий… Весёлое дело! А может, я не хочу — такого запуска?

   — Ну, если уж ты начал рассыпаться, то и собраться в неком неведомом действии предстоит тебе же. Рано или поздно состоится он –

   переход — количественных — изменений — в — качественное — посредством…

   — Уволь! Мне без скачков как-то спокойней! — перебил себя, того, Внешнего, Цахилганов. — А если будешь напирать, если будешь тут нагнетать немецкую классическую философию, то я в знак протеста отправлюсь домой. Пить хорошее вино и слушать оперу,

   — про — Горюнову — он — благоразумно — умолчал —

   причём, заметь, вовсе не «…супер-стар». Я что, уже потерял право на жизнь вне реанимации?.. Барыбин, небось, нарочно подсунул мне книжицу, нарочно подчеркнул, а я буду, как дурак, ломать голову

   над деятельностью своей же головы.

   И преображаться на глазах!

   Ему в угоду…
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   Ну, уж нет. Шум лагерной пыли, распады, видения человеческих жертв прошлого, боязнь жертв будущего — всё по боку!

   — Я нырну с головой в Вечнозелёную оперу, только меня и видали…

   Внешний, видно, растерялся:

   — Предельный объём удовольствий, вообще-то, давно исчерпан. Тобою — и миром…

   — А мне плевать… Несчастья пусть остаются несчастьями. Но, к счастью, есть на свете Вечнозелёная! — сказал Цахилганов, потягиваясь. — И она — бессмертна! И я не виноват, что мне в ней — хорошо! А вот в душевном эксгибиционизме, который навязывается мне…

   — именно — в — этой — точке — земного — шара — и — именно — под — этими — солнечными — выбросами — именно — такой — интенсивности — а — не — иной —

   мне не очень-то уютно. Я выхожу из игры. С меня довольно. Всё, что сложно, того не существует!..

   Да, я делаю попятный шаг!

   Дабы не превращаться из успешного человека в такое же ничтожество, как Барыбин,

   я удаляюсь в привычные,

   проверенные удовольствия.

   Большой привет!..
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   Как вдруг Цахилганов подумал, что Вечнозелёная опера обманула их всех —

   их всех, прельщённых ею в своё время.

   Она предательски покидала изношенные поспешно души, оставаясь сама — молодою,

   — уже — без — них.

   Она испарялась из жизни околдованных ею, как обыкновенный веселящий газ…И весеннее поле жизни,

   на котором они,

   не похожие на прочих смертных,

   плясали свой безумный, развинченный

   молодой рок-н-ролл,

   обнажилось вдруг.

   И оказалось, что это только поле вечного и неотвратимого инобытия — поле неизбывного унынья, поросшее мелкими дикими призрачными тюльпанами, бледными как тени —

   над — ними — самыми — бледными — из — цветов — не — было — неба — как — не — бывает — его — над — адом…

   — Птица! — сказала Любовь быстро и тревожно. — Ты не отогнал. Скорее!.. Она…

   — Что ты, Люба? Здесь нет…ничего, — для верности он посмотрел на плафон под потолком. Никого…

   Любовь вздохнула, чтобы сказать ещё что-то, но стихла, ослабев. И тень слабого ужаса погасла на её лице.

   — …А ведь ты, Любочка, так и не сказала мне, почему ты не лечилась. Ты давно знала о своей болезни — и молчала. Почему?

   Цахилганов грустно осмотрел иглы, торчащие в её венах по-прежнему.

   Любовь не может повернуться из-за этих игл. Любовь лежит, будто распятая. Любовь не поднимает век. И он давно не видел её взгляда…
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   Он перестал видеть её взгляд давно, когда она была ещё совсем здоровой. Можно ли виноватому видеть всё время взгляд правого —

   и — не — возненавидеть — правого — за — его — правоту —

   нет, конечно.

   Цахилганов — не смотрел.

   Цахилганов, подчинивший свою жизнь мелким и крупным земным страстям, не возненавидел.

   Но чему их было ещё подчинять тогда — эти самые собственные пресловутые жизни?! — вздыхал и не понимал Цахилганов, возвращаясь к себе самому. — Не посвящать же их было целиком неумному труду, становясь винтиком, буравчиком, шурупчиком, а, если уж очень повезёт, то, пожалуй, и коленвалом всеобщего производственного процесса!

   Держи, страна Советов, карман шире!

   …Разве что можно было бы стравить собственную судьбу хитрому расчётливо-лживому комсомолу? Партийной, затем, вдохновенной трибунной работе,

   ведущей за собою на ошейнике

   трудовые массы

   в светлое, светлое будущее.

   …Но это тоже — земные страсти, только заключённые в клетки правил. И участь поддавшихся этим страстям была так же давно всем известна, и уж потому — невероятно скучна!..

   И над этой участью — тоже — не было неба! Над нею маячила только пятиконечная звезда из жести,

   скрипящая на ветру.

   О, жизнь оказывалась клетчатой в любом раскладе, как пиджаки стиляг, и даже заканчивалась неизбежно — клеткой могильной ямы,

   — в — которую — вставляли — заколоченную — клетку — продолговатого — деревянного — ящика — с — кручёной — бахромой —

   после того, как опустела грудная клетка, откуда вылетела душа человека — куда-то: фью…
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   М-да, привычные страсти надоедают людям,

   как старая одежда.

   Модельерам страстей, там, в преисподней, приходится менять их довольно часто, а потом запускать хорошо забытые — по новому кругу.

   По кругу… По кругу… Опять…

   И Вечнозелёная уже принадлежала юным.

   И джазовая маньячка, легконогая Горюнова, с голосом спелым и шершавым, как арбузная сахаристая мякоть, эта самая молодая Горюнова три дня назад пила много вина в их с Любовью квартире. Пила очень много вина, коньяка, и как только в неё влезало,

   — и — бесконечно — удивляла — его — эта — способность — узких — женщин — столько — всего — поглощать — с — их — талиями — гладкими — изящными — лилейными — которые — ничуть — не — шире — жерла — унитаза —

   и наглела на новый уже манер, в своём тесном белом платьице, едва прикрывающем сокровенное женское место:

   — Слышь, дядька? Нет, ну должен ведь у тебя быть где-то пафосный пиджачишко с такими огромными ватными крыльями, если ты собрал этот классный старый рок, где они, твои ватные крылья, на которых ты весь парил, парил, летал над партийными лохами, где он, где?

   Заваливаясь на бок, она изображала, будто ищет тяжёлые, устаревшие его крылья под столом, под стульями и даже ловит их под диваном.

   — Почему я их не вижу? — шарила она руками в воздухе, словно подвыпивший Вий. — Ну, стряхни с него нафталин, оденься как тогда, подними воротник, начнём танцевать под Армстронга, или под это — дуба-дуба-дуба-дуба — дуба. Давай! Ты будешь тащиться в своём ретро! Не прикидывайся таким уж преждевременно глухим, дядька,

   у тебя же ещё вполне товарный вид!..

   — Ты меня с кем-то путаешь! Я не носил тех дурацких пиджаков. Разве слегка подобные… Любитель старого — именно старого! — джаза, не так уж я и стар…
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   Горюнова, старшая преподавательница института, тормошила его розовыми руками — три дня назад.

   Похоже — сейчас — малообеспеченные — женщины — стали — намазывать — дешёвым — тональным — кремом — не — только — хорошенькие — свои — рожицы — но — и — руки — а — ноги — неужто — тоже — и — до — каких — же — высот?

   В который раз она вставала, тщетно тянула тяжёлого Цахилганова за собой, и отплясывала одна — ах, как отплясывала! — рок-н-ролл перед ним, унылым и пожилым.

   Рок-н-ролл опасен для барышень, Горюнова! Для барышень, подкидываемых в воздух и отталкиваемых небрежно, он очень быстро становится роком!..

   А она зазывно вертела бесстыжими до желтизны, козьими молодыми глазами, сильно и свободно дышала, вдохновенно махала ступнями перед его лицом —

   такими шёлковыми ступнями

   с тонким тёмно-розовым швом

   от большого пальца к пятке…

   — Господинчик! Не угостите ли стаканчиком оранжада? — весело кричала Горюнова своим хрипло спелым, красным, липким голосом: — А, господинчик? Ваша мадамка устала сегодня читать лекции. И вообще — студенты её портят… Они все такие развязные! Жуть во мраке! Их сленг ужасен. Ваша мадамка нахватывается там разных вульгарных словечек… Не угостите ли вашу весёлую, хорошенькую мадамку,

   — припёршуюся — из — современности — из — чужой — уже — ему — современности — прямо — из — объятий — очкастого — мужа — метеоролога — который — со — временем — того — и — гляди — непременно — ох — посшибает — своими — рогами — все — телеграфные — провода — в — Карагане — а — также — в — его — окрестностях — и — связь — географического — центра — Евразии — с внешним — миром — прервётся — потому — что — эта — всеобщая — связь — окажется — вытесненной — из — жизни — горожан — многочисленными — бурными — связями — молодой — или — моложавой — преподавательницы — Горюновой — однажды —

   на ночь глядя?

   А туфли её стояли рядом —

   …чёрные туфли на толстой платформе, похожие на копыта!!!

   Стояли три дня тому назад…
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   Но три дня назад Цахилганов скучно пил красное вино из литровой замысловатой, впрочем — беспородной, бутыли, прихваченной в магазине походя за горло,

   пил уже только сам,

   и тосковал всё больше,

   и не желал впускать Горюнову в своё прошлое,

   как она туда не ломилась

   и как она ни старалась выдать себя за совсем, совсем свою — в доску, дабы туда, в его прошлое, прошмыгнуть — и припасть к его жизни, будто розовая нежная пиявочка, и уже не отлепляться никогда.

   Для женщин мало владеть настоящим. Владеть настоящим — для них — ничто. Они покушаются непременно — на будущее,

   — а — путь — в — будущее — мужчины — лежит — через — его — прошлое…

   И вот она весь вечер искажает его прошлое своими представленьями о его прошлом —

   недозрелыми, вульгарно-развязными

   представленьями,

   нарочно грубо и сильно теребящими его нервы.

   Её же настоящее казалось ему не настоящим, а фальшивым —

   и — зачем — только — он — позвал — к — себе — на — лестничной — площадке — эту — намазанную — халду — нежно — ущипнув — её — на — ходу — за — задницу —

   три дня назад.
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   Ох-хо-хо! Будто хорошо темперированный рояль, Цахилганов намеревался на досуге, всю жизнь, вести изысканные, замысловатые, шаловливые, лёгкие диалоги — с трубой, с арфой, с виолончелью.

   Да, обязательно ещё и с виолончелью!

   Но ведь не с магазинной же сигнализацией? Правильно?.. Для того, чтобы подыгрывать магазинной сигнализации,

   нужно было становиться поочерёдно

   автомобильным клаксоном,

   ухающим, шуршащим, зевающим мусоропроводом,

   скрипящей, грязной тележкой пьяного грузчика —

   вот как можно было играть с Горюновой на пару

   — в — четыре — руки — и — в — четыре — ноги.

   Бедная, глупая, оголтелая, безликая Горюнова!

   Это — пора её личной женской свободы в свободной, но уже безликой стране,

   — в — стране — обезличенной — свободой —

   и желать теперь здесь свободы так же нелепо, как плавать и плавать в дождь, не прекращающийся ни на минуту и давно превративший всё вокруг в один общий грязный, мутный потоп без конца и края,

   — в котором — не — уцелеть — не — спастись — из — которого — не — выплыть — ни — в — каком — ковчеге — потому — что — ковчега — на — этот — раз — кажется — не — припасено.
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   Он вспомнил некстати об омертвевших своих клетках — да, о дохлых своих гаметах, вырабатываемых организмом, но не способных к оплодотворенью Горюновой и прочих –

   что никак не сказывалось, не сказывалось, не сказывалось на его отношениях с женщинами —

   и вдруг, впервые в жизни, почувствовал резкое желанье избавиться от женщины

   немедленно.

   — Тебе пора домой. Твоя свекровь угорела там сидеть с твоими двумя сопливыми детьми, — нарочно зевнув, напомнил он ей вдруг. — С твоими несчастными двойняшками, пока ты развлекаешься. Ты же сама говорила, что у них оэрзэ. Да и муж твой, метеоролог, уже целых четыре часа не предсказывал тебе погоду. Может, спустишься всё же на первый этаж, в свою супружескую двухкомнатную квартирку?.. Танцуешь тут без толку, как заводная кукла. Я бы очень советовал тебе уйти сейчас же.

   — Отчего это?!

   — Да оттого.

   — Как?! А зачем же я тогда приходила? — запротестовала она, деловито поправляя в одежде нечто синтетическо-кружевное, сползшее с ключицы, — Тебе что — совсем не в кайф, что ли, дядька?.. А почему ты не побреешь бороду под щетину? Под трёхдневную щетину? Слушай! Тебе пафосно будет… Ага! Ты скрываешь под густой бородой раздвоенный подбородок? — теребила она его и подёргивала. — Зачем ты скрываешь свой раздвоенный подбородок? От кого? Зачем?

   Раздвоенный — зачем?..

   Снова замахав ногами в розовых чулках, она, танцуя, сбила с низкого стола пустую коньячную бутылку — и та прокатилась по полу, громыхая стеклянно всё тише, тише, тише.

   — Ну, зачем ты его скрываешь? Раздвоенный?
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   Ленясь отвечать, он только пожимал плечами.

   — Закомплексованый ты, что ли? Ффу!..Сын энкавэдэшника! — разоблачительно ткнув в него лакированным розовым ноготком, обозлилась тогда Горюнова. — Фу! Фу! Фу!

   И села, собравшись, кажется, ещё здесь, у него на коленях, и порыдать нетрезво, выжидая,

   когда он начнёт её утешать —

   и — вот — тогда-то — произойдёт — то — за — чем — она — сюда — собственно — и — примчалась — вверх — по — ступеням — на — своих — копытах — недопудрив — розового — длинного — свежего — носа — по — первому — же — зову —

   великодушно.

   Цахилганов потянулся до неприличия откровенно. И Горюнова вмиг поняла, что сцены утешения не будет.

   — …Это у вас наследственное, — сухо заметила она, резиново напрягаясь. — У детей кагэбэшников.

   — У кого?

   — У детей!

   Цахилганов смолчал.

   — Я тебе как психолог говорю, и как социолог, — не унялась она и презрительно сощурилась. — У меня, между прочим, готова кандидатская по элите советского периода… Я бы ещё в прошлом году защитилась. Если бы не дети.
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   — …Ну и что же такое, наследственное, у нас — детей? — обернулся он всё же к Горюновой.

   — Ну-у — психологический банальный приёмчик такой: сначала — расположить к себе. А потом — резко — по морде! — раздосадованная и оттого совсем уже некрасивая, она гневно дышала ему в глаза. — Это у вас — наследственно-про-фесси-ональное!

   — Как-как? Професси..? — удивился он с непосредственностью дебила.

   — …ональное! — подсказала она по-учительски прилежно.

   — У нас?! Ты что-то путаешь, крошка. Хотя, был среди нас когда-то один… Да, Митька Рудый…

   Мусоропровод всё же отозвался в нём и подыграл магазинной сигнализации самую малость.

   Горюнова моргала. Она в толк не могла взять, о чём это говорит Цахилганов. 

   — …Расположить — а потом ударить! — повторила она на всякий случай: для ясности. — Хлестнуть. Резко.

   — Если мой отец, энкавэдэшник, кого и хлестал, то — меня. В частности, за детские пьянки, — холодно заметил он, отстраняясь: от близкого её дыханья пересыхали глаза. — А ещё — за патлы, чтоб ты знала.

   И — за — то — что — в — восьмом — классе — юный — Цахилганов — обкурился — анашой.

   Он согнал нарядную надувшуюся Горюнову с колен

   — и ему стало спокойней.

   Он хотел быть в своём прошлом

   — без неё.

   Цахилганов сменил запись

   — включил снова Вечнозелёную.
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   Откинувшись к спинке кресла, он опустил веки,

   чтобы не видеть её нахальной молодости

   и глупого животного временного здоровья,

   принимаемого ею, должно быть, за вечное.

   — …Мой отец, энкавэдэшник, как ты изволила выразиться, хлестал меня офицерским ремнём! — с удовольствием припомнил Цахилганов только для самого себя.

   И усмехнулся, забавляясь:

   — А это было не так уж и больно! Хотя все думали, что страшнее наказанья для меня, долбодуя, нет на свете…

   Зато когда слабенькая, сердобольная бабулька хлестала его, походя, в сердцах, резиновой своей авоськой — м!м!м!!! — вот что как раз и было больней всего на свете,

   — но — об — этом — в — доме — так — никто — и — не — догадался…

   Да. Его очкастая дальнозоркая бабуля в кривых нитяных чулках добросовестно исполосовала,

   исхлестала вкривь и вкось,

   доблестно излупила

   своими резиновыми сетчатыми авоськами —

   красными, синими, зелёными —

   всё его беспутное детство

   и даже не менее беспутную юность!..

   — Кто тебя, собаку, портьфейном поил до двух часов ночи?

   — Не знаю я никаких поильцев собак.

   — Ну, дождёшься ты у меня. Вот скажу отцу — он тебя ремнём выдерет, гуляку!

   …И как только он вытерпел эту школу мужества? Бабкину школу мужества на дому?

   Однако авоськи бодрили. Ум, норовивший сосредоточиться целиком в области чрезмерно подвижных юных чресел, они взбивали

   и довольно быстро гнали вверх,

   к голове.

   На краткое, впрочем, время.

   И всё же — Цахилганов благодарен… Благодарен бабуле за добросовестный чистейший резиновый посвист

   на фоне сдавленного, собственного, подросткового воя!
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   — …А ведь я всегда, при том при всём, очень хорошо учился, Горюнова! — вздохнул он. — Не в пример твоему мужу. Если судить по прогнозам погоды, учился он прямо-таки скверно… Ты ещё здесь? Отправляйся. Там дети без тебя, своей беспутной мамы, сильно плачут —

   и — жалобно — стонут — быть — может…

   (Фортепианное соло без сигнализации).

   — Им же лучше — сидеть с порядочной свекровью, а не со мной, такой скверной! Такой аморальной! — настойчиво кокетничала Горюнова.

   — Как-как? — тупо удивился Цахилганов. — Ам…?

   — …оральной! — быстро подсказала Горюнова.

   Цахилганов неодобрительно покачал головой.

   Он не любил, когда женщины пробуждали в нём нижайший цинизм, и злился оттого на них, а не на себя.

   — Это — так педагогично, так даль-но-видно, — не слышала и не понимала она его ленивой, тяжёлой и пошлой забавы. — Держать детей подальше от нынешних матерей. Очень дальновидно.

   — Хм… Даль, но — видно… Уже — лучше. Немного лучше, Горюнова! — одобрил Цахилганов, грубо хлопнув её по плечу.

   — А я лучше, так и быть, здесь протрезвею! Чтоб меня из семьи не выгнали! — голос её, шершавый и яркий, как только что треснувший арбуз, от большого количества коньяка обрёл ещё и сочную крепость крюшона. — Поживу несколько часов кряду в твоей наследственной роскошной кагэбэшной квартире! Как будто я не исследовательница пороков номенклатуры, а самая настоящая, привилегированная сноха душителя демократических свобод! Вживусь тут, у тебя, в образ. А вдруг мне понравится?

   — Ого! Ну, ты, чувиха, размечталась!
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   Горюнова раскинулась на подушках, как после парилки, весело подрыгала розовыми ногами —

   и расстегнула сразу две верхних пуговицы платья,

   одним рывком,

   она делала вид, что блаженствует.

   — Да, да! Ведь если меня, пьяную, выгонят сейчас из семьи, — кокетливо угрожала она, — мне придётся поселиться у тебя, дядька! Вот к этому я сейчас и попривыкаю. А ты — к этому готов? Будь готов! — запустила она в него подушкой, потом — другой. — Будь!.. Будешь? Будешь всегда готов? Или нет? Отвечай!

   — Помолчи хотя бы минуту, — поморщился Цахилганов, уклоняясь. — Иначе я окончательно решу, что училась ты не на душеведа, а на душегуба. Ты мне мешаешь сейчас. Помолчи…

   Крутилась бы, и вертелась, и купалась бы ты

   в звуковых волнах,

   без слов, Горюнова!

   И не выводила бы ты лучше Цахилганова из его обжитого, немного печального усложнённого симфоджаза —

   музыкального продукта приятной духовной дезориентации.

   Но Горюнова перебила все его мысли —

   три дня назад.

   — А у тебя есть «рак»? «Рок-анти-коммунистический»? Я хочу слушать «рак». Немедленно. Ты поставишь?.. Поставь! Кому сказано?!

   96

   Горюнова кинулась на него, будто бешеная, и принялась стискивать шею Цахилганова с неимоверной силой, обеими руками.

   — А ты был в Америке? — душила она его остервенело. — Или во Франции? А?

   — Был. На всех этих кладбищах духа — был, — кашлял он. — Отпусти…

   — А меня ты возьмёшь туда с собой? На кладбища? — спрашивала она.

   И звук её поцелуев был таков, как если бы с цахилгановской шеи отрывали затем присосавшиеся медицинские банки.

   — Никуда и никогда, — сипел он.

   — А вот если с тобой? А если с тобой я поступлю так, как твой коммунистический чекистский папашка — со свободой? — она придушила его не на шутку, с новой силой. — А?.. Ну, что тогда, дядька?

   Мрачный Цахилганов посопротивлялся немного. Он отбивался и вырывался из её упрямых розовых рук, пережимающих насмерть адамово яблоко.

   — Да что вам свобода — Дездемона, что ли? — натужно хрипел он.

   А — что — пожалуй — удавит — он — её — всё — же — англо — американскую — белокурую — свободу — как — Дездемону — успешно — удавит — в конце — концов — чёрный — мавр — то — есть — негр — со — своими — джазовыми — избыточными — биоритмами — некий — The — Suffering — Negro — и — поделом — быть — может — и — всё — быть — может — предвосхитил — и — предрёк — иносказательно — для — всех — западных — белых — этот — некто — Шекспир — из — совсем — совсем — никчёмных — англичан — не — умеющих — даже — подковывать — блох — в — отличие — от — русских…

   — Уйди прочь, Горюнова!
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   Наконец он перехватил цепкие розовые руки этой халды у себя на горле, разжал их и, не выпуская, повалил Горюнову на диван —

   грубо, зло, непристойно.

   — В рот можешь? — спросил он.

   — Ну… — опешила она, стихая глубокомысленно и немного трезвея. — Как сказать… Могу, наверно.

   — Так наверно или точно?

   — …Наверно.

   — А что, метеорологи в рот не…?

   Она влепила ему пощёчину — он расхохотался вяло, без веселья. И она ударила его ещё раз.

   — Фильтруй базар, дядька! Пошляк!.. Вы все, из того поколенья, умудрились превратиться в злобных сатиров? Да? — она быстро одевалась, закрываясь от него, и дрожала. — Все, да? Пробренчали, проплясали, разбазарили всё? А теперь злобствуете? Никакие вы не аристократы! Вы — пошлые денежные мешки! Ублюдки. Ублюдки! — орала она, не вытирая пьяных слёз. — Трамвайные хамы!

   — А чего бы нам злобствовать? — рассмеялся Цахилганов.

   Чего бы им злобствовать,

   если их маленькие, одноклеточные свободы

   давно разбушевались,

   и сокрушили первичные границы,

   и выросли до клетки целой страны,

   и разнесли даже её?

   Если их спекулятивные свободы узаконились повсюду и стали называться предпринимательством? И если даже страною правят их собственные спекулятивные правители?

   Если его фирма «Чак» приносит Цахилганову деньги в зубах не за хрен собачий — за нелицензионную порнуху?

   Ну, Горюнова — смешная, однако!..

   Правда, и половые клетки накрылись отчего-то…
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   Цахилганов сразу ушёл на кухню, даже не спросив, откуда у неё такой богатый опыт по части ублюдков,

   чтобы обобщать.

   Да вашему, молодому, поколению хочется того же самого, только вот уже нечего вам — проплясывать и разбазаривать. Опоздали вы с этим, госпожа Горюнова,

   преподавательница социальной психологии

   в педагогическом институте,

   занимающаяся проблемой элиты

   в советском обществе!

   Свободничайте задарма.

   Им — свобода принесла изрядный навар при дележе застоя. Этим, последующим, она не способна принести ни-че-го.

   Свобода — не плодоносит, Горюнова! Свобода только расточает плоды несвободы. И валится с ног, истощённая, изъевшая саму себя,

   — и — молит — молит — правителей — о — новой — несвободе — чтобы — не — подохнуть — ей — свободе — с — голода — насовсем…

   — Свобода на наших просторах — это больша-а-я безответственность, и только! — недобро усмехаясь, Цахилганов приводил себя в порядок.

   Куда штатовской, отрегулированной на самые малые обороты, свободке — до нашей,

   — умывался — он — под — кухонным — краном.

   В Штатах — это только свобода самоубийственного саморастленья, и всё,

   — он — поискал — полотенце —

   а большо-о-ой — нету там. В одну сторону направленная свобода: разрушай себя — а не государство…

   — но — не — нашёл — и — вытирался — теперь — носовым — платком.

   Свобода, крикливая и пёстрая, величиной с пивную жестяную банку, усмехался Цахилганов. Дозированная синтетическая свобода, какую им изготовят и какую нальют, они, там, на Западе, послушно посасывают и глотают на досуге, почёсывая пухлые животы. А наша свобода не знает границ,

   — уж — наша — свобода — похоже — разнесёт — этот — весь — мир — во — всём — мире — вдребезги — в — клочья — в — лоскуты —

   уф-ф-ф…
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   — Вот когда-нибудь! Твою дочь!..

   В дверях кухни стояла косматая, бордовая от злости Горюнова в криво накинутом дешёвом пальто —

   о — это — жёлтое — поблёскивающее — синтетикой — пальтецо — преподавательницы — вуза — жалкое — как — будушая — её — пенсия!

   — …Когда-нибудь твою дочь! Унизят! Точно так же!..

   Она гневно рубила воздух ладонью, с плеча, и плакала, кривясь:

   — Запомни же, ублюдок! Запомни хорошенько! С вашими дочерьми! Поступают потом! Точно так же! Как поступаете с женщинами — вы! Вы! Вот!

   — Что ты сказала? — побледнел и перешёл на шёпот Цахилганов. — Что ты сказала сейчас про мою дочь, сучара?

   У Горюновой хватило ума выскочить в коридор.

   — …Знай! Хорошо знай это! С вашими драгоценными доченьками поступают потом точно так же! Это закон, дядька! — мстительно хрипела она с порога — мстительно, беспомощно, пьяно. — Закон!.. Так бывает всегда! Всегда! Со всеми вашими..

   Входной дверью Горюнова, взвизгнув напоследок по-щенячьи, шандарахнула так, что выпал, должно быть, сверху изрядный кусок штукатурки, и, судя по стуку — не один. Потом осыпались куски помельче.

   Мельче… Ещё мельче… Прошелестела пыль, пыль.

   Пыль — на пороге его дома…

   Земля… Тлен…

   Прах…

   Подвижная, растревоженная много десятилетий назад, земля Карагана… Вечно осыпающаяся, кочующая земля Карагана,

   всё погребающая —

   и не находящая успокоенья…
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   В тот самый вечер Цахилганов пришёл в себя не скоро,

   — вот — халда — бешеная — чума — однако — каков — огонь…

   Наконец он огляделся — и старательно переставил помытую Горюновой посуду так, как ставила её на кухонной полке Любовь.

   Реаниматор Барыбин сказал, что они обокрали поколение своих же детей… Обокрали во всех смыслах! В каких это — во всех?.. Да его Степанида — его, его, его! — будет наследницей кучи баксов! В отличие от прыщавого, глупого Боречки Барыбина. А бедной низкооплачиваемой Горюновой весь век, до гробовой доски, румяниться таиландскими грубыми румянами, каких бы учёных степеней она не достигла!..

   Сначала — его большая фаянсовая кружка с блюдцем, расписанным золотыми желудями.

   Ба! Да уж не к тому ли подарили ему эту кружку и блюдце патологоанатом Сашка и реаниматор Барыбин? С желудями. Мол, свинья ты, свинья!..

   Рядом — Любина чашка в безмятежных блестящих васильках. Потом — Стешина, ещё детская, с весёлыми зайцами по зелёному полю, на котором алеют, алеют до сих пор наивные крапины лесной земляники.

   Но — Степанида — уже — не — крошка — а — жёсткая — изящная — красотка — да — гибкая — звероватая — маленькая — баба — с — белоснежными — воротничками — и — только — белейшими — блузами — гладко — причёсанная — скромница — этакий — опрятный — ласковый — котёнок — умеющий — мгновенно — превращаться — в — разъярённую — пантеру — с — ледяным — точным — взглядом…

   Мало того, что стала носить грубейшие бутсы, так ещё и уехала из дома с каким-то крутым: с этим… Со своим Кренделем.

   С тридцатипятилетним тонкогубым сосредоточенным роботом —

   безмолвным — делателем — денег — для — свержения — режима.

   С Ромом, видите ли…

   — Шлюха. Моя дочь — шлюха.

   А её детская чашка та же, с земляничками…
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   Тепло из палаты выдувало ощутимо. И лишь запах лекарств никуда не девался,

   он только становился холоднее —

   запах, сопряжённый с уходом человека из жизни, но не надо об этом, не надо.

   Разогреться что ли?

   Разминая ноги, Цахилганов принялся делать что-то вроде зарядки.

   — Опять… — сказала Любовь и отвернулась.

   Зелёной краски, должно быть, не хватило при последнем больничном ремонте. В изголовье реанимационной кровати стена докрашивалась охрой

   и являла над подушкой

   неожиданный коричневый полукруг-полунимб.

   Цахилганов наскоро помотал руками во все стороны над белым её платком, отгоняя Любино виденье.

   — Ну, как теперь? — спросил он Любовь.

   И долго смотрел потом на её припухшие веки, на тонкий нос в едва заметных веснушках — их всего пять.

   Нет, семь…

   Люба дышала слабо и ровно.

   — Пока ещё нет ничего страшного, — сказал про Любу Внешний. — При её диагнозе это может продолжаться долго. Ты знаешь.

   — Где ты был всё это время? — обрадовался ему-себе Цахилганов. — А ведь мы с тобой сущий пустяк не договорили… О чём, бишь, мы толковали?

   Он прилёг на кушетку, кутаясь в больничный халат — серый, в оранжевых обезьянках, дрыгающихся на лианах и болтающихся на своих хвостах.

   Судя по степени изношенности, его таскала на своих больных и здоровых туловищах не одна сотня людей.

   — О чём? Да всё о том же: о социалистическом рае. Построенном преступной ценою. О саморазрушительности блага, созданного путём зла, — холодно ответствовал Внешний.
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   Цахилганов подумал — и покивал себе, другому.

   — Всё правильно. Чтобы создать для кого-то рай на земле, необходимо прежде создать ад для других. Ад для других!.. Любой рай на земле создаётся ценою ада, в который одни насильно вгоняют других… У нас, в социалистическом раю, сияло Солнце, добытое сброшенными в ад при жизни… Солнце грело так горячо, что мы, молодые…

   замёрзли — до — смерти.

   SOS. Так получилось помимо нашей воли. SOS. Мы ли виноваты, что в итоге на нас не действуют тонкие раздражители, а действуют лишь самые грубые, животные, примитивные?

   Атрофией тонких чувств мы расплатились за насильственные действия отцов-братоубийц, и вот Любовь умирает…

   Внешний не возражал, а продолжил в той самой тональности, которую задал только что сам Цахилганов:

   — …Но адский труд невинно убиенных вливался ярким электрическим светом в твои глаза и пронизывал весёлую в наглости — и наглую в веселии — твою душу. Но ад, незаметно и вкрадчиво, вливался в неё — и порабощал. И увечил. И дробил. И размывал. И вот теперь содрана с души твоей спасительная оболочка.

   И миры иных измерений хлынули в неё

   жестоко и нещадно.
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   — …Но прежде что-то случилось с клеткой, продлевающей род, — пробормотал Цахилганов озадаченно. — Впрочем, у меня есть Степанида.

   — Целящаяся в тебя…

   — Каждому своё, — отмахнулся Цахилганов. — Каждому своё. Пускай себе целится. Чем бы дитя не тешилось. Давай о чём-нибудь другом. Только не надо опять про…

   — Да. Скоро летучая пыль Карагана снова взовьётся над степью, — стыло улыбался ему Внешний из больничного зеркала, вмазанного в стену.

   Нет, это повторяется и повторяется какая-то изощрённая пытка советской историей —

   я — вязну — вязну — в — навязчивых — мыслях — я — загнан — ими — словно — Актеон — своими — же — псами.

   — Уймитесь вы, мысли-псы!.. Ну, зачем ты, навязчивый мой собеседник, мучаешь меня, заставляя смотреть в прошлое, на замученных здесь людей? Я-то тут при чём?!! Не занимался я — лично — никакими репрессиями. Уничтожение русских, хохлов, казахов осуществлялось по плану иудея Троцкого! Потом эта машина пошла уничтожать и тех, кто её изобрёл… И мой русский отец выполнял приказы, только — приказы, точно так же, как иудеи в погонах позже стали выполнять приказы, уничтожая в лагерях своих же –

   ещё один народ, подхвативший на просторах России вирус национального самоистребленья и наивно полагающий, будто справился с болезнью, утопив её в роскоши.

   И хохлы в погонах уничтожали хохлов, русских, евреев. И татары — татар. Почему же — я, отчего — я, должен размышлять на эти темы бесконечно? Не понимаю! Нет.

   — Потому, что умирает любовь.

   — Да, Люба, она… очень слаба.
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   Цахилганов вдруг устал от собственного сопротивленья, и теперь разглядывал русское прошлое обречённо и почти смиренно.

   Обледеневшие жертвы коллективизации лежат нетленными мощами, в ряд, под шпалами железнодорожных веток, идущих от Карагана в разные стороны.

   Там брат твой, Каин?

   Измождённых строителей железных дорог социализма, которые падали здесь, в степи, замертво — от истощения и вьюг, укладывали в насыпь. Их трупы служили наполнителями грунта. Трупы сберегали тем самым энергию, а значит — немного продлевали жизнь остальным заключённым с тачками.

   Каждый заледеневший покойник, уложенный под шпалы, это — на одну тачку земли меньше. И не надо отвлекать изнурённых людей на рытье отдельных могил. Простая арифметика.

   Они, нетленные мощи социализма, лежат ныне в ряд многими сотнями километров,

   и не оттаивают под грунтом летом,

   когда вздымается чёрная пыль Карагана.

   Вспотевший от верхнего тепла лёд снова подёргивается холодом, идущим из окоченевших навечно трупов. И испарина вновь превращается в лёд — испарина сцепляется новым льдом.

   Здесь, в степной земле, наблюдается странный эффект вечной мерзлоты, не тающей под летними жаркими лучами.
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   …Ледяные люди под шпалами лежат, как живые. И будут лежать там, как живые, в утрамбованном грунте — вечно. Такой лёд не тает никогда.

   Но весёлые живущие люди,

   едущие поверху, в вагонах,

   и не помнящие о них,

   становятся мертвее них, не замечая того:

   они теряют тонкие свои ощущенья, охладевая душой,

   ибо нельзя безнаказанно русским ездить по таким путям —

   по — дорогам — из — русских — мертвецов —

   по трассам лагерного коммунизма Троцкого!

   Эти ледяные пути ведут Россию в ничто, в никуда, в низачем. И вот это ничто-никуда-низачем наступило…

   — Мы въехали по этим дорогам в период психических мутаций, которые неизвестно чем завершатся… Вот что вы, наши отцы, сделали с нашими душами, — понимал теперь Цахилганов, видя перед собой покойного Константина Константиныча Цахилганова —

   и ничего не чувствуя при этом.

   Он просто отмечал, да и всё:

   — Вот как ваши действия отражались затем на состоянии наших душ, леденеющих под вашим искусственным солнцем рукотворного рая…

   — Лучше подумай, что вы сделали с душами ваших детей, — буднично и слабо ответствовал тот из небытия.

   — Я? Мы?… Не знаю, отец. Я знаю только, что сделал со мной ты. Со степью, с людьми,

   а значит — со мной.
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   И недовольно заворочался вдруг, забрюзжал невидимый Патрикеич:

   — Ну — заладили! Степь да степь… И всё-то у вас ОГПУ виновато! Извините, конечно, за компанию! Зато какой-никакой, вредный ли — полезный, а порядок был. Не нами те решенья принимались, и никто нас про то не спрашивал. А приставлены мы были с батюшкой твоим — для порядка! Его и обеспечивали. Чтоб крепче становилась клетка государства! Чтоб, значит, не размывало ничего. Не разносило… Ууууу — порядок был! А остальное-то — не нашего ума дело считалось,

   — та — хороша — тяпка — которая — остра — и — какие — могут — быть — вопросы — к — тяпке — безмозглой — калёно — железо…

   — Что ж, Патрикеич! Поработал ты, селекционер, против нашего народа под руководством иноверной верхушки — придётся, придётся тебе, видно, потрудиться ещё, если не наработался ты как следует. Теперь уж — для международного порядка, — вяло ёрничал Цахилганов, глядя в больничный потолок. — Под штатовским флагом станешь ли работать так же прилежно?

   — А что ж не поработать, когда своего хозяина у нас вечно нету? — едко поддел Цахилганова Дула Патрикеич. — Хозяин должен быть хоть какой, если сами, передравшись, в хозяева друг дружку не пускаем из века в век. И вы вот хозяевами-то стать не сумели… Распоряженья кто будет нам отдавать, калёно железо?! Мы ведь люди служивые, происхожденьем — из лакеев, мы за режимы не отвечаем… Умники, едрёна вошь. Вы от нас какую державу получили? И куда вы её могущество дели? Плясуны.

   — Причём тут плясуны? На себя обернитесь. Выстроили рай на людской беде и гордитесь, — дразнил Дулу Цахилганов. — Конечно, не должен он был выстоять — на невинной крови возведённый, потому и полетел ко всем штатам,

   — считай — в — преисподнюю…

   — Поглядим ещё. Долетит ли! И куда тебя, такого святого судию, занесёт — тоже поглядим. Наворопятил-то сам — вон сколько: размотать в обратную сторону никак не можешь, — не верил в мыслительные способности Цахилганова старичище.

   И огорчался дальше:

   — А уж какой рай мы построили… Сам-то я видал его, что ли, рай? А? Я им пользовался, что ли? В лагерях-то всю жизнь проведши? Пожизненно — в лагерях, калёно железо, бессрочно!.. А вот тебе — грех меня порочить. Потому как пользовался раем — ты!

   Во все тяжкие пользовался, конечно…

   — Вон кто, оказывается, жертва у нас: Дула Патрикеич! — всё донимал старика Цахилганов. — Сколько тысяч людей ни за что в эту землю уложил, а — жертва!..

   Однако старик исчез напрочь,

   должно быть — от большой сердечной обиды.

   И лишь обрывки его слов ещё носились в палате, угасая не сразу:

   — А как же «Ослябя»?… Одну-то единственную лабораторию кто втайне под землёй сохранил? Целиком — для настоящего времени? Не знаешь, сынок? Вот то-то и оно.

   Уж так мы её сохранили,

   что и передать некому…

   
107

   — Люба, не обращай ты внимания на Дулу, — попросил Цахилганов жену — и усмехнулся, вставая. — Старик начинал свою службу на севере. Когда-то, военным юношей, он жил некоторое время среди самоедов, и многому от них научился. А теперь прививает те же самые навыки мне… Люба, может, тебе нужно чего? Ты кивнула бы как-нибудь, я пойму.

   — Он опять сказал «нет», — вдруг послушно откликнулась Любовь. — «Нет, — сказал Дух святый, — Я не сойду»…

   — А почему? Почему? — терпеливо допытывался Цахилганов, склоняясь над ней. — Ты спросила?

   Любовь молчала, слабо перебирая пальцами.

   Она была далеко, в беспамятстве.

   — …Н-да, — то ли восхитился, то ли закручинился Цахилганов. — Чем лучше жена, тем меньше её замечаешь…

   И как это люди живут с яркими жёнами, изо дня в день? Должно быть, лишь на грани истерики. Как в комнате, оклеенной цветастыми красными обоями, должно быть.

   — Спи, Люба.

   Цахилганов вновь отправился к окну.

   Заплаканная дневная степь поблёскивала проплешинами голой глины. Земное пространство зябло оттого, что ватное одеяло облаков было слишком, слишком высоко. Весь снег поднялся в небо по весне, и теперь не вернуть его оттуда до самой зимы, из долгого небесного кочевья. Тепло же солнечное, горячее всё не наступало, всё не пробивалось из выси, и привыкать к нему пока не требовалось. Оставалось только терпеливо зябнуть —

   голой почве и беспомощному человеку.

   В промежуточных состояниях природы люди думают много и бесплодно, раскачиваясь в некой мыслительной неопределённости, похожей на парение.
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   Ветер мотал редкие кусты караганника, гнул их к влажной земле.

   — Каинова печать — это когда человек убегает от себя; убегает вечно но тщетно, — кивал, бормоча, Цахилганов. — Он только выскакивает из себя порою, и — снова видит то, что не хочет видеть.

   Да, да, молчал, соглашаясь с самим собой, он… Зарастали по вёснам железнодорожные свежие насыпи, и старые, отработанные, завалившиеся шахты с высокими отвалами пустой породы. Но из просевшей, подрытой, унылой этой, похоронной земли выбивался, лез к небесному Солнцу странный кустарник!..

   Редкий кустарник, невзрачный кустарник, страшный кустарник пил соки этой безымянно-могильной выпотрошенной земли —

   и тянулся к настоящему, далёкому животворному Солнцу. Только вот сок в этих стеблях и листьях был траурным.

   Он был чёрен. Чёрен!

   Чёрен!!!

   Навязчивые — состоянья — как — же — с — ними — справляются — опытные — психи?

   Цахилганов закрывал глаза, прижимая ладонями веки, но только чёрные кусты топорщились во мраке перед ним, не глядящим. Караганник! Кругом вырастал сорный тёмный редкий караганник —

   над теми, чьи силы и судьбы и чувства и удивительные познанья о мире бесследно сгорели в подземных каменных лавах… Сгорели дочерна…

   «Кара-кан» — «чёрная кровь»… Запекшаяся неволничья кровь прорастала, лезла из этой земли

   на волю.

   Сквозь десятилетья.
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   Говорят, что выработанная площадь под землёю Карагана равна Москве — так широко разошлись, разветвились штреки многочисленных шахт, перетекающих иногда одна — в другую… Легко, конечно, представить, что среди множества заброшенных там и сям шахтных стволов дремлет где-нибудь, в глубине,

   в кромешной тьме,

   некая лаборатория

   с особо секретными установками.

   Для чего-то ведь именно здесь держали всех этих, уже — навеки безымянных, геохимиков и биокосмиков? Гелиобиологов и биофизиков? Для чего?

   Но кругом теперь — один немой, сорный караганник, колеблемый степными ветрами. Кустарник, стебли которого тянут из земли почерневшую чью-то кровь — и возносят её каждым летом к Солнцу живому.

   Кустарник-проводник.

   Вдруг Внешний Цахилганов удивился:

   — Да что это с тобой, неверный сын старого чекиста?! Блудный сын Главного чекиста Карагана? Тебя же никогда это особо не занимало,

   — то — что — не — способно — было — доставить — тебе — удовольствия —

   отчего ж ты так неспокоен теперь?
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   Цахилганов, расхаживая, подумал про Любу, про своё внезапно обнаружившееся бесплодие — и снова потёр глаза, будто в них попала колючая, режущая пыль, от которой он никак не мог избавиться.

   — Как сказал Василий Тёмный ослепившему его Шемяке? — грустно спросил он зеркальное своё отраженье, пытаясь проморгаться. — Припомнить бы. «Ты дал мне средство к покаянию». Да, так… Наказанием, посланным свыше, закрывается зрение бытовое, обыденное. Но за то, и вместо того, открывается зрение иное,

   — тогда — только — обретает — человек — способность — к — созерцанию — вечного.

   Однако Внешний почему-то смиренного этого признания не принял. И даже рассмеялся —

   суховато, дробно, неприятно:

   — Ох, ты куда махнул! Сразу — в пылающие далёкие звёздные миры! Устремился — из реанимации — прямёхонько — в родство с огненными серафимами и херувимами. А грехи с себя на земле сбросил и целиком их, значит, внизу оставил самочинно… Исправить — тут — тебе ничего не хочется? Чтобы мысленный взор очистился до нужной тебе ясности?

   — Легко сказать… — уныло ответствовал Цахилганов. — Для этого надо самому меняться. Ты думаешь, простое это дело — меняться, когда ты уж весь заматерел и окостенел?

   Топот и крик в коридоре вернули его к реальности,

   — там — снова — ловили — старуху — сбегавшую — от — обезболивания — к — очистительному — страданью.

   Однако свежая попытка избавить потомков от кары, во всех последующих поколеньях, опять потерпела неудачу: щуплую больную, надрывающуюся в крике и слезах,

   уже волокли обратно, уговаривая –

   сейчас — выпьем — брома — а — тапочки — где — потеряли — не — дрыгайтесь — бабушка — вы — доктору — зубы — выбьете — пяткой — да — что — это — такое!

   — Заколебала всех старуха.

   Общенациональный психоз…
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   Вдруг Цахилганов обнаружил через время, что, нервничая, он отковыривает ногтем синий пластилин из оконной щели — и тут же замазывает им щель снова. Он туго приминал подушечками пальцев податливые колбаски,

   — добровольно — оставляя — отпечатки — пальцев — словно — благоразумный — преступник.

   — Я вижу, как на глазах старится моё отраженье в стекле, — пожаловался он себе, не прерывая занятия. — Я плох нынче…

   Плох… Лох… Ох… Ох-хо-хо…

   — Зато тебе очень хорошо сиделось в Митькином кабинете, в Москве, незадолго до твоего отъезда, — пожал плечами Внешний. — И как убедительно советовал ты этому женомужчине привести в действие простаивающий репрессивный механизм Карагана! Помнишь? Ведь ты же, ты, не кто иной, доказывал Рудому, архитектору будущего страны и мира: если демократы не придут к идее мирового лагерного капитализма, то Российский национальный порядок перемелет их в зонах Карагана, всех до единого. Превратит в чёрную лагерную пыль… Вот отчего тебе не даёт покоя эта пыль — весенняя неизбежная будущая пыль. Только не ясно тебе: кто кого перемолоть должен…

   Цахилганов Степаниду, или Степанида — его. И от внутреннего согласия Цахилганова — либо на то, либо на другое — всё это теперь будто и зависит…

   — Ты говорил томному Митьке Рудому: победа мирового лагерного капитализма неизбежна, и она начнёт своё триумфальное шествие — из Карагана, — горевал теперь вместе с ним Внешний. — Ты, Цахилганов — сын Цахилганова, программу эту ему предлагал. И своё участие в ней предусмотрительно определял. В программе весьма, весьма доходной! Расписывал, какие ты окажешь услуги, за хорошие деньги. Услуги по уничтожению одряхлевшей и истощённой до последнего предела, уже немногочисленной патриотической интеллигенции…

   Круг готов был замкнуться — исторический круг. Но как?
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   — …Это был пьяный трёп! Предположительный. Хотя… Во мне говорил инстинкт социального самосохранения! Не просто жажда наживы, нет. Пока не уничтожили нас, должны уничтожить — мы. Разве, чисто по-человечески, это не понятно?

   Я — же — не — знал — тогда — не — знал — куда — занесло — мою — Степаниду — куда — занесло — бесповоротно — мою — военизированную — тонкую — девочку — в — тяжёлых — башмаках — которой — хоть — кол — на — голове — теши…

   Но Внешний был неумолим:

   — Более того, ты пригласил Рудого в Караган, Цахилганов! И два месяца назад чуть было не послал машину за Патрикеичем, чтобы обсудить со стариком «все практические детали нового витка репрессий», готовясь к приезду Митьки Рудого. Потом задумался

   — здесь — в — реанимации —

   и отложил вдруг это дело. А Патрикеич… Тогда Дула Патрикеич стал наведываться к тебе сам. В мыслях, конечно.

   — Говорю же, пьяный то был разговор в Москве! — упорствовал Цахилганов. — Фантазийный. А Патрикеич, он себе на уме. Не скоро его поймёшь…

   — Отчего же ты страдаешь?

   Оттого ли, что Рудый не пояляется?

   Или оттого, что он вот-вот заявится?

   — Просто у меня никогда не было столько пустого времени, чтобы думать, — молчал и оправдывался зачем-то Цахилганов. — Просто раньше мне не надо было находиться рядом с Любовью днями и ночами… С молчащей Любовью. Я… почему-то застрял. В реанимации.

   По своей — и как будто не по своей

   воле…
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   Внешний молчал.

   — Барыбин не разрешает пользоваться сотовым в палате, — проговорил тогда Цахилганов себе Внешнему. — Поэтому Митька не сможет дозвониться до меня! Слышишь?.. Пока я с Любовью, я для Митьки Рудого, с этими проектами, недосягаем!.. И я теперь… Я застрял в Карагане, возле неё, здесь…

   Навечно…

   Я не дам Любе умереть, а выздороветь она не хочет. Ведь человек умирает тогда, когда кто-то из самых близких даёт ему мысленное разрешение,

   внутреннее согласие

   на эту его смерть.

   Но я — не соглашаюсь. И не соглашусь! И поэтому она будет жить и жить! И я… возле неё, всегда, буду жить, здесь. И Митька меня не достанет — никогда…

   — А ведь Митька обещал хорошо заплатить. За саму идею — и за дальнейшую совместную разработку идеи.

   — Но я!.. Скрылся. Я спрятался возле Любы. Навечно. В реанимации. Я теперь — рядом с Любовью… Всё! Вопрос закрыт!..

   Я заперт собою в клетке оживления.

   И Цахилганов заплакал в бессилии —

   от жалости к себе.
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   За стеной, у рыхлой кастелянши, меж тем, стали раздаваться резкие признаки жизни

   — столоверченьем, что ли, там занимаются средь бела дня?

   Дробный стук, от которого сотрясался пол, вскоре прервался женскими криками, натужными, торопливыми:

   — Давай, давай! На меня.

   — Зачем? Мужиков, что ли, у нас нет?

   — Их тут днём с огнём не найдёшь.

   — Иди! Позови любого, хоть копшивенького… Да вон из-за стенки, этого вызови, который сиднем там сидит, всем мешает! Пускай разомнётся.

   Цахилганов насторожился и обернулся к двери, спешно отерев глаза.

   Однако не прошло и двух минут, как игривый какой-то старикашка провозгласил там, в соседней комнате, весьма развязно:

   — …А это мы спроста. Только сначала, девушки, признайтесь: у кого сколько любовников было.

   Наступила долгая тишина. Затем пожилой женский голос спросил озадаченно:

   — А разовиков считать?

   И дробный стук возобновился с удвоенный силой.

   — Левей! Куда вы его?! — закричала другая женщина, запыхавшись. — Он же старый! Кособочится!.. Козлы.

   На этом возгласе что-то рухнуло с невероятным грохотом и треском.

   — …Бельё надо было сначала снять! На кушетку, вон, положить, — принялся пенять за стеною расстроенный старичок.

   — Ладно! Иди, иди! — закричали женщины одновременно. — Мы кого-нибудь помоложе позовём.

   — Да если без белья — я что? — возражал старикашка, удаляясь. — Не задвинул бы, что ль? А так… Это какой же бугай справится? Ну, девчонки…
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   Любовь никак не отозвалась на перестановочный грохот в комнате кастелянши.

   Недовольный тем, что ход его раздумий был прерван глупейшей суетой, Цахилганов зажал уши ладонями. Тугое биение крови зашумело в ушных раковинах подобьем морского прибоя.

   Живая кровь, думал Цахилганов, она во мне и в моей Степаниде, а их кровь мертва,

   она не получила продленья на земле.

   «Кара-кан» — «чёрная кровь»…

   Караганник — странное растенье, сок которого чёрен, чёрен, чёрен, раскачивался сидящий Цахилганов, плохо понимая себя. Вот-вот наступят тёплые дни, и скоро опять поднимется чёрная пыль.

   Он боялся теперь этой предстоящей траурной пыли, будто конца света.

   …Если бы он был древний грек, вооружённый увеличительным стеклом, то каждая лагерная пылинка преследовала бы его, сына полковника Цахилганова, в образе крошечной мстительной старухи с горящими факелами в руках и с кровью, капающей изо рта.

   С чёрной кровью.

   — Рой старух, бр-р…

   Но он не грек. Он только сын многоуважаемого Константина Константиновича, у которого за плечами — кровавая коллективизация. Как отогнать эти мысли о даром пролитой крови, о караганской пыли — о летающем прахе, напрочь? Ах, да: Каинова печать, клеймо на семь последующих поколений… И много, много лет назад поднялась она,

   сухая чёрная пыль социалистического Карагана,

   содранная с поверхности земли белыми рабами,

   — цепляющимися — за — жизнь — безуспешно…

   И ему уже слышен будущий,

   знакомый шум песчинок о стекло,

   монотонный как вечность.
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   — …Мы с отцом сделали пылью многое — безмолвной пылью. Я раздробил свою любовь, единственную свою любовь… Я измельчил её,

   и каждая последующая любовь

   становилась мельче, мельче, мельче

   предыдущей.

   И вот со временем лишь пыль будет стучать в мои стекла. Потому что я скрылся от Москвы — навечно, здесь… Теперь — навечно… Нарочно — навечно… Мельчайшая пыль Карагана…

   Пыль — прах…

   — Где ты? — простонала Любовь. — Мне не видно тебя. Всё в тёмных мушках. Что за мельтешение такое, белого света не видно. Точки… Где ты?

   — Здесь, навечно… Ты спишь. А я вот всё рассуждаю, сам с собой, — тёр глаза Цахилганов. — Про всякое. Наконец-то рассуждаю…

   Про отца, служителя порядка,

   и про себя — служителя беспорядка…

   Об отцовской несвободе…

   И о свободе своей…

   — Она метит мне в сердце, — шелестел голос жены. — Она стала старая и очень злая.

   — Мне тоже никто не может помочь, — пожаловался ей Цахилганов. 

   Господи, сойди в мой ад…

   — Он сказал: «Нет…» — выговаривала Любовь.
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   Окно палаты смотрело на унылую бескрайнюю волю безразлично. А воля в палату не смотрела вовсе. Иссечённое недавними вьюгами и первыми, холодными, дождями, тусклое стекло плохо пропускало

   свет снаружи.

   Внешний глубокомысленно молчал. И молчанье это становилось почти осязаемым. Значит, кто-то ещё должен был появиться в палате вот-вот. Цахилганов почувствовал непонятный трепет души — потом вдруг позорный испуг её, и озирался теперь по сторонам. Да, сейчас появится некто. Но молчание Внешнего всё сгущалось, уплотнялось. И пространство напрягалось оттого до немыслимых, крайних своих пределов.

   Солнце бушует, неистовое, разъярённое Солнце…

   Цахилганов подумал, что сейчас у него пойдёт носом кровь. И либо он умрёт от неведомых этих перегрузок. Либо появится некто, прозревающий всё…

   Появится оттуда, со стороны воли.

   И возвестит…

   Он оттолкнулся от подоконника, потому что увидел: за окном резко посветлело. И в тумане облаков, тяжёлых и серых, пробился колодец света,

   достигающий самого полынного дна,

   — влажного — под — низовым — течением — ветра.

   Солнечныйстолб соединял небо и землю.

   — Кто здесь? — вскрикнул Цахилганов, ощущая уже рядом это чужое и грозное присутствие.

   — Кто? — он отступал к двери.
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   Преодолевая страх, Цахилганов поднял глаза. И обмер. От окна, твёрдо и быстро ступая, шёл непомерно высокий Старец в одежде грубой, рваной, пропылённой. Шёл Старец,

   — стремительно — преодолевая — сопротивленье — современного — душного — воздуха —

   похожий на пастуха.

   Он задержал свой взгляд на Цахилганове, на одно лишь мгновенье — сильный… не осуждающий… видящий всё взгляд…

   — мгновенье — было — долгим — как — вечность —

   и Старец прошествовал мимо.

   Случилось так, что Цахилганов невольно сжался — втянул голову в плечи, ощутив и запомнив эту свою постыдную трусость и мелкость…

   — Миг — как век, — растерявшись, пробормотал он. — И век — как миг…

   Ещё ненароком отметил он один пустяк — жёсткую верблюжью колючку, зацепившуюся за край рукава того, кто прошёл только что.

   Но пространство зазвучало внятно и сокрушительно. Оно зазвучало беспощадно,

   — так — доходят — раскаты — грома — после — чудовищно — сильной — молнии —

   ошеломляюще гулко:

   «Мучители и рабы равно пеплом станут, и возраст их разрушится. Оцеломудритеся, мучители и рабы! И промысл сотворите о спасении душ ваших…»
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   Всё стихло. И больше, как Цахилганов ни прислушивался, не прозвучало ни слова.

   — …Как доходят небесные раскаты после молнии, — проговорил он тогда слабым голосом,

   и оцепененье прошло…

   Вдруг Цахилганову захотелось кинуться за незнакомым Старцем следом — чтобы говорить, говорить с ним. И, торопливо двинувшись, Цахилганов больно ударился о дверь, ставшую резко видимой.

   — Думая о смерти, мы умираем раньше смерти! — тонко прокричал всё же ушедшему Цахилганов, потирая ушибленное плечо. — Думая о болезни, мы болеем. Думая о потере, мы теряем!.. Но, думая о юности, мы воскресаем!..

   С ума сведут эти солнечные вспышки, размывающие времена и пространства…

   Что-то он, Цахилганов, заигрался в рискованные игры с самим собой. Надо срочно вернуться в действительность — на опорные, испытанные точки, обеспечивающие умственное и душевное равновесье.

   — Она метит мне в сердце, — проговорила Любовь. — …Птица. Опять. Снижается. Она выпускает когти…

   — Что?!! — удивился он внезапно присутствию жены.

   Убегая — невольно — от — её — умиранья — всё — дальше — он — так — преуспел — в — этом — что — уже — не — помнил — о — ней — иногда.

   — Что?.. — потирал он лоб. — Погоди, сейчас я приду в себя. Когда ослабевают вспышки на Солнце, то оба мои полушария… Они перестают работать в напряжённом режиме. И то зрение, Люба, вот-вот заменится у меня бытовым, обыденным. Сейчас будет всё как раньше. Минуту, одну минуту…
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   В самом деле, возвращалась и восстанавливалась понемногу реальность. Колодец света за окном быстро затягивало серыми кипящими облаками… И в пустынной степи за окнами больницы стало пасмурно, как на дне океана. Пасмурно. Холодно. Тихо.

   Ветер молчал, будто в обмороке, и из коридора не доносилось ни звука.

   — …Отгони. Пожалуйста, — слабо просила жена. — Ты же видишь. Она кидается. Когти… Страшные. Отгони…

   — Ну вот. Отогнал, — сказал он ей, как ребёнку, покорно вздыхая, и помахал над высокой реанимационной кроватью руками в который раз.

   — Зачем? — шептала Любовь. — Зачем ты впустил её? Она налетает всё время… Отгони, умоляю.

   — Любочка… Её уже нет. Этой настырной твари. Ты забудь про неё! Тогда она не вернётся.

   — Степаниде… Степаниде не говори про меня, — просила Любовь. — Пусть она не знает. Ей много ещё страдать придётся. Девочкам много приходится страдать… от разных грубых, чужих людей. От клеветников — отвергнутых самодуров. От завистниц. Не надо про меня… Пусть — меньше… Так будет меньше… Страданья… Ей.

   — Ах, Люба! Ты сто раз говорила об этом! Я всё помню. Я же обещал! Не беспокойся. Не думай ни о чём, — успокаивался Цахилганов и сам понемногу. — Тем более — о нашей с тобой девочке. Она уехала в Москву, ничего про твой диагноз не зная,

   — эта — наша — девочка — сама — кому — хочешь — глаза — выцарапает — ни — за — что — ни — про — что —

   будь спокойна. Уж наша девочка — не пропадёт!

   — Хорошо, — говорила Любовь. — Теперь — хорошо.
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   Как же не разглядел Цахилганов в своей — в своей! — дочери зарождения этой неженской тяги к оружию? А ведь мог бы насторожиться ещё задолго до всякой Москвы!

   Между одной сделкой —

   со списанными автобусами из Германии,

   и другой,

   с покупкой хлебокомбината и быстрой его продажей,

   Цахилганов окончил телефонный разговор и невзначай, на бегу, увидел Степаниду, которая скатывала половик, чтобы выбивать его на снегу, за домом.

   Странное возросло у Цахилганова дитя — это юное пятнадцатилетнее существо с недовольно поджатыми губами.

   — Откуда у тебя волдыри на локтях?

   — Я в тире стреляла. С упора. Представляешь, чем больше вижу вокруг себя подонков, тем лучше стреляю… Это помогает снять воз-му-ще-ни-е.

   — Болят? Локти?

   — Зато — не душа. А локти быстро заживают. Только грубеют от стрельбы. Сильно.

   И голос её — невинная свирелька — радостен и подозрительно безмятежен.

   Но… Цахилганову некогда. Сорок процентов акций угольного разреза он продал английским индусам, и вот они его ждут. В далёкой, холодной степной конторе,

   за двести вёрст от Карагана;

   все как один — мелкие, смуглые, красивые,

   все — в лохматых шапках-ушанках,

   криво и быстро пошитых Василичем на дому из степных лис — корсаков, раз такое дело,

   все — в бабьих толстых вязаных кофтах,

   потому что иных в местном магазине нет.

   И он мчится по бездорожью, сквозь вьюгу, туда, на самом надёжнейшем и любимом вездеходе — «уазе».
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   Окоченевшие индусы за длинным столом соображают, как им действовать. Усвоивший русский язык на строительстве завода в Бхилаи, их переводчик бойко поблёскивает белками глаз:

   — Весь доставшийся вам от советских времён автопарк необходимо сменить! — сообщает он Цахилганову радужным, тропическим голосом. — Сдать в автомагазин Карагана и получить вместо старых несколько новых автомобилей!

   — Ну, кокосы… И кто вам их тут даст? Новые? — дивится краснолицый начальник автопредприятия Василич, покручивая в руках свою, енотовую однако, шапку. — Взять-то у нас, конечно, всё могут. А вот насчёт того, чтоб выдавать… Шалишь, брат индус. Что-то не слыхал я никогда про отдачи.

   Он так увлечён необычным разговором, что не матерится. И даже на приветствие Цахилганова не отвечает никак.

   — Местных водителей легковых машин мы решили уволить! — бойко продолжает индус-переводчик, кутаясь в бабью цветастую кофту. — Нам их не надо, ваших водителей… Мы все за рулём — сами. Это большая экономия.

   — Да как вы там водите? Ха! Водилы! — Василич чуть не сплёвывает на пол от презренья. — С автоуправлением вы рулите!.. Ну, хорошо. Сломалась, допустим, у вас машина в степи. За триста километров от Карагана. Наш водитель её починит. И все поедут дальше. А вы? Сами вы её — исправите? На морозе?

   Индусы переглядываются, разговаривают по-своему, вертят головами в мохнатых шапках, туго подвязанных тесёмками на шеях, и крупно моргают.

   — Мы вызовем автосервис!

   — Автосервис! Да!
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   Смеётся Цахилганов, поигрывает снятыми перчатками — меховыми, лёгкими. А Василичу не до смеха.

   — Ну, мать честная, — откидывается он к спинке стула. — Как дети… Какой сервис?! Откуда вы его вызовете? Из города что ли? Триста километров — это вам шутки?!.. Даже если он к вам выедет в пургу, автосервис, вы окочуритесь до тех пор на морозе. Ждать долго!..Ну, не понимают ни рожна.

   Крупно сморгнув, переводчик сообщает ещё радостней, уверенней, твёрже:

   — А сами оставим сломанную машину для автосервиса! Мы пересядем в другую машину и уедем!

   — Слышь, — Василич кивает Цахилганову. — Машину они без пригляда оставят! В голой степи.

   И кричит индусам, как глухим:

   — Не увидите вы больше своей машины! Никогда! Разве что задний мост уцелеет.

   Там и колёса открутят, и сиденья на хрен унесут.

   — Но почему? — разноголосо галдят индусы. — Почему?

   — А так. Или для дела, или для смеха! Из озорства могут. У вас же машин много… Криминальное прошлое у нас! — Василич, для пущего красноречия, обхватывает поочерёдно свои запястья пальцами, будто наручниками. — Семь зон Карагана — не баран чихнул: понимать надо! Ссыльные здесь места, лагерные! Тут, кто сам не сидел, так отец его сидел. Или племянник сидит, а зять — под суд собирается… Ну, столько они, Константиныч, мне каждый день ежей под шапку запускают!

   Баклажаны эти. Многовато их, видно, напроизрастало там, в капиталистическом тепле.

   — Еж-жей? Кто? Для чего? — под шапку?.. Вы не верите в нашу возможность работать здесь эффективно?! Почему? У нас всё просчитано, до стоимости скрепок. Наша работа должна быть прибыльной максимально.

   — Э-э-э, — трёт виски Василич. — Сколько вас, иноземных, при царе в Россию стремилось? Заводы какие-то строили. И где эти иноземцы? Кто из них здесь уцелел? Дурьи бошки… Сидят, как французы после Москвы. Ох, будут они тут, у нас, конское мясо есть! Чую, скоро будут…

   Выйдет срок.
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   Василич кидается к Цахилганову и едва не плачет:

   — Ты зачем свои акции этим джунглям продал? Как нам с ними ладить-то теперь?.. Ну объясни ты им по-английски: пускай по-нашему с месяц поработают, с шоферами! Потом сами поймут, что именно так и надо. Они же без кормильцев семей пятьдесят сейчас же оставить готовы, и им — не стыдно… Нет, люди они, конечно, хорошие, но — не для этих мест. У нас…

   ты лучше плох будь, но — добр!

   А у них наоборот…

   хорош, да недобр.

   Перед компьютерами сидят и в компьютеры свои верят — удивляется Василич. — А в них же… в компьютеры совесть-то не заложена! Нет, как жить думают?.. Без совести на наших просторах — нельзя: все тут передохнут. Озоруй, воруй — но по совести: слабого жалей, бедного не трогай… И этого не поймут никогда, почемучки. Жалко их, Константиныч! До слёз. Маленькие они, неопытные, всё что-то прыгают, прыгают, скачут… Гляди: одел я их, как людей, а они рабочие места сокращают… Мне своих, безработных, жалко: детей чем народу кормить, скажи?

   — Так-то оно — так, — смеётся Цахилганов. — Но… Посмотрим! Кто с кем и как расчитается.

   Но… подрастающие за компьютерами мальчики России уже выводят смертельные для иноземных расчётов вирусы,

   которые пожрут у чужаков любые базы данных!

   Компьютерная война грядёт.

   И пришельцам здесь не тягаться

   с народным нашим сопротивлением

   на жидких кристаллах…

   Нет, кто к нам с чем придёт, тот от того и погибнет. Не надо ходить к нам! За барышами ходить — ой, не надо!
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   — Пободайся с ними сам, Василич, — добродушно смеётся Цахилганов. — Может, что и выйдет. Похмеляться с утра ты их уже научил? Научил. С утра к пивному ларьку из гостиницы тянутся, как и положено. И в очереди терпеливо стоят. Глядишь, кое с чем и свыкнутся… Моё дело теперь — сторона. Хозяева у тебя новые — заморские. А для меня… Всё, что сложно, того не существует! Осталось только документы оформить. Дела, Василич!

   Дела — ла — ла — ла — ла…

   Он быстро подписывает одну бумагу за другой,

   отогревая свою дорогую ручку дыханьем,

   под приближающиеся звуки

   неведомых барабанов,

   дудок,

   колокольцев…

   — Культурный обмен! — радостно объявляет закутанный переводчик. — Они прилетели из Дели! Это наши артисты!.. Искусство! Наше искусство уже здесь!

   И вот в кабинет, подёргивая голыми сизыми животами, свивая и развивая посиневшие руки,

   вплывают танцовщицы

   с напряжёнными от дикой стужи,

   подведёнными глазами.

   Дзынь — звень — бряк — звяк — трень — брень…

   Одна из них тут же начинает вертеться вокруг своей оси, бряцая цепочками и часто притопывая по ледяному дощатому полу покрасневшей узкой пяткой.

   Василич прилежно щурится, закуривая «приму».

   — Гляди, гляди, Константиныч! — не может он скрыть своего восхищенья. — Как кружена овечка!.. А нашу, попробуй, заставь так вертеться? Скорей ты у неё сам юлой завертишься, у нашей-то бабы… Твоя дочка ни за какие тыщи, небось, пупком крутить не станет. А?

   — Мою… ничем крутить не заставишь, конечно.

   Бледный тот будет — кто заставлять примется…

   Но этот ответ Цахилганова звучит совсем безрадостно. Ребёнок, вышедший из-под управления, как атомный реактор — неудобен всем

   и крайне опасен…
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   Не расписалась с ним, с Кренделем, до сих пор.

   Нет, Цахилганов не против свободной любви. Однако Его дочь не может вот так вот уезжать с мужчиной, которому она — никто,

   — ещё — одна — заноза — в — сердце!

   Шлюха. Его дочь — шлюха…

   Готовилась ведь поступать в институт. Всю зиму сидела под бра и читала книжки, щёлкая семечки, и с умным видом поглядывала в потолок. Завалила весь стол религиозно-философскими системами мира. Сначала обложилась православием. Потом — ведизмом, буддизмом, конфуцианством, даосизмом, мусульманством, католичеством. Потом — снова — православием. Потом — томами по отечественной истории. И объявила ранней весной, захлопывая книги одну за другой, поочерёдно:

   — Всё!.. Пусть в институте дураки учатся. Им это необходимо. В отличие от меня. Так что, тебе на моё обученье и тратиться не придётся.

   Его дочь — банальная, пошлая шлюха, и всё тут! Вариации на тему Собачьего вальса!

   — …О чём ты только думаешь, Степанида? Да этот Крендель бросит тебя ради первой же попавшейся новой фитюльки в мини-юбке!

   Это Цахилганов — ей, царственно сидящей на диване и пахнущей жареными семечками,

   в её невинную улыбку:

   — Бросит!

   — А вот и не бросит. Тьфу, — старательным плевком она отправляет шелуху в бумажный кулёк.

   — Да почему же это — тебя — он — не бросит? Если ты ему — никакая не жена?

   — А я у него две штуки баксов в залог взяла. Тьфу. Для наёмного убийцы. На случай его будущей измены, — ответствует безмятежное, нежное меццо-сопрано, перебиваемое щелчком — и лёгким плевком: — Тьфу. Заблаговременно… Клятвы в верности на словах, а не на деньгах, это — для дур, папочка. За-пом-ни!
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   Степанида жмурится, будто котёнок, разгрызает белейшими зубами ещё одну чёрную подсолнечную трапецию… Шутит, должно быть, его гладко причёсанная дочь и дразнит отца нарочно. Но как неприятно шутит, противная.

   Противная, спокойная, вымытая до блеска, сидящая с двумя бумажными кульками на коленях. В одном — семечки. В другом — кожурки.

   — Эх, ты! У меня с ним политический союз, а не брачный! — вдруг кричит она на отца в несусветной обиде. — А вообще!.. Я бы давно уехала, если было бы раньше, с кем. В десять лет ещё.

   — Засиделась, значит… И с чего это тебя в дорогу так тянуло?

   — А мне всё вокруг мерзело, мерзело и — омерзело окончательно. Тьфу.

   — Почему?

   — Да потому, что я твоя дочь! А ты — граф Порно. Тебя так метеоролог с нижнего этажа обзывает.

   — А-а… Моралист снизу? С острыми коленками?.. Вот, будешь других поучать, у тебя тоже такие будут.

   — Он тебя, кажется, ненавидит!

   — Ну… — разводит руками Цахилганов, скромно опуская взор. — Видимо, есть, за что… Ему виднее. Он — в толстых очках. Ещё немного, и ты у нас станешь такой же дальнозоркой!

   — Всем известно, за что! — гневается Степанида. — Весь Караган и его окрестности усеяны твоими мерзопакостными кассетами. Вот!..
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   Кажется, Степанида готова заплакать. Её подбородок начинает мелко подрагивать,

   будто в него быстро тычут невидимой спичкой.

   Но — нет: ещё выше подняла голову. И сплюнула шелуху нарочно громко, изображая презрение

   и пренебреженье.

   — Во-первых, какое тебе дело до кассет? Во-вторых, ты — богатая дочь! А в-третьих, перестань грызть свои семечки, когда разговариваешь с отцом! — срывается Цахилганов. — Немедленно!

   Дочь смотрит ему в глаза,

   прямо и неотрывно —

   и старательно разгрызает ещё одну трапецию.

   Потом — другую. Третью. Четвёртую… Пятую!

   Шарит пальцами в пустом уже кульке. Заглядывает в него удивлённо. Отирает подбородок с подчёркнутым изяществом. Стряхивает одинокую мельчайшую кожурку с белой кофты —

   медленно — раз — другой — третий —

   так, что Цахилганов теряется от этой откровенной наглости.

   — Н-ну? — невинно таращит она круглые прозрачно-дымчатые глаза, поигрывая косой, будто плёткой. — Что?..Теперь — ты — доволен?..

   И уходит в свою комнату, капризно выгнув спину.
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   Нервничая, Цахилганов ищет запись Вечнозелёной. Как вдруг стены начинают дрожать от включенного у Степаниды на полную громкость музыкального центра,

   — словно — из — под — мрачных — монастырских — сводов — суровое — одноголосное — соборное — пенье — долетает — из — комнаты — Степаниды — и — он — вслушиваясь — дивится — тому — где — же — и — когда — она — отыскала — такую — странную — запись.

   Цахилганов замирает.

   Но Степанидка резко сбавляет громкость.

   — …Что это за музыкальная манера такая, Стеша? Очень даже… редкостная.

   Дочь быстро закрывает иссиня-чёрную тетрадь с позолоченными уголками, встаёт из-за стола —

   дочь смотрит исподлобья:

   — …А тебе зачем? Моё. Не слушай. Не слушай — моё — своими идейно грязными ушами. И не шарь здесь, по моим вещам, своими пошлыми глазами. Они у тебя, от полной бесстыжести, стали как шляпки от гвоздей… Не смей глядеть на меня своими шлямбурами!

   — Стеша, — укоризненно тянет Цахилганов. — Какая же ты… злая. Мне в самом деле любопытно…

   Дочь сначала ёжится, будто котёнок, которого собрались купать, и быстро строит ему дикую страшную гримаску. Но расплывается вдруг в улыбке,

   простоватой до глупости:

   — Вообще-то — это стихири. В русских древних церковных песнопеньях соблюдался один такой неукоснительный завет, ну — на все века, в общем, завет такой был — исполнять их одноголосно. А не двоить и не троить. Ибо крамольное двух и трёхголосье разобьёт затем непременно и единство людей, а значит — и общую, неделимую силу народа! Вот! — завершает дочь, победно хлопая ресницами.
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   — …Так, — ошарашен Цахилганов. — Откуда познанья?

   Он совершенно готов к тому, что Степанида влюбилась в религиозного фанатика.

   Ох, уж этот непроницаемый Крендель! Поди пойми, что там, в бритой крупной его башке, гладкой как булыжник — оружие пролетариата.

   — Откуда познанья? Из школы, вестимо, — охотно признаётся дочь. — Училка по эстетике говорила. Наша школа обычная, нам ещё нормальную эстетику преподавали. Хорошую.

   — …Что за училка?

   — Ага. Закадрить собрался, — Степанидка щурится с брезгливой подозрительностью, но успокаивается вдруг. — …Она тебе не понравится: у неё сумка из кожзама.

   М-да. Зря, пожалуй, демократы перестали платить зарплату учителям. Прожадничали. Получайте, господа новые буржуи, новое поколенье, подготовленное голодными, озлобленными против вас педагогами…

   Российская демократия,

   она же — диктатура жлобов,

   погибнет, пожалуй,

   исключительно от своей оголтелой

   жадности…

   И вот Стешина комната, увешанная только натюрмортами –

   с — короткими — кусками — колючей — проволоки — среди — забытых — недосягаемых — фруктов —

   и ночными степными пейзажами –

   с — померкшими — колючками — звёзд — над — слепящими — сквозь — десятилетия — лагерными — прожекторами —

   пуста и безмолвна. И чёрно-синяя тетрадь пропала со стола вместе с ней, несмышлёной.

   — …Не бойся за Стешу, Любочка. Ничего не бойся. Я с тобой…

   Я сам, Люба, её боюсь.
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   Картины привозил из Раздолинки Патрикеич в своём дерматиновом портфеле.

   — Всё по инструкции, товарищ полковник: нигде человека нет! Ни единого — на картонках! Чего рисовать не положено, того не положено. Следим! В оба!..

   Старший Цахилганов рассматривал их, почёсывая выпуклый, бильярдно блестящий лоб. Бормотал что-то,

   — хм — как — однако — облагораживает — художника — душевная — мука — определённо — это — могло — быть — написано — только — под — стражей — нет — воля — конечно — же — не — даёт — человеку — возможности — для — такого — высокого — сверканья — таланта —

   потом прилежно складывал картины в каморку за кухней, оборачивая каждую газетами.

   И вот подросшая Степанида разыскала их, вытащила на белый свет. И развесила — все! — в своей комнате… Натюрморты,

   — с — короткими — кусками — колючей — проволоки — среди — забытых — фруктов —

   степные тоскливые пейзажи —

   с — померкшими — колючками — звёзд — над — лагерными — прожекторами — ослепительно — сияющими — в — кромешной — лагерной — ночи.

   Эманации безвестных заключённых художников,

   погребённых под чёрной пылью Карагана,

   все, все они — здесь!

   И в этих эманациях живёт его собственная дочь — светловолосая внучка товарища полковника,

   полковника Цахилганова.

   И в этой её, пустой теперь, комнате полковничий сын Цахилганов не может сидеть почему-то

   дольше пяти минут…
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   Надо будет непременно нанять хорошего, сильного массажиста,

   — когда — всё — кончится —

   а то поскрипывает шея, будто позвонки заржавели. Никогда ещё Цахилганов так не сутулился, как здесь, в больнице. Разогнул бы его кто-нибудь поскорее, в жаркой сауне,

   — когда — кончится — всё…

   И продрог он тут, конечно, основательно, и лекарством пропах… Душистый пар со зверобоем, немножко перцовки, а потом — спать, долго спать под тёплым мягким одеялом. И никаких излишеств…

   Массажистки — те только гладят,

   — когда — что? — кончится — не — понимал — он — себя —

   а не разминают как следует,

   — когда — кончатся — безумные — вспышки — на — Солнце — будь — они — неладны —

   эти слаборукие нежные крошки,

   кошки, любящие дорогие сапожки,

   одёжки, брошки-серёжки и…

   потанцевать.

   Женщины, женщины! Отвлекающие от серьёзных дум женщины! Они всегда стремятся зависеть от кого-то, потому что только из своей зависимости умеют виртуозно извлекать всевозможные выгоды и жизненные удобства…

   Впрочем, это лишь те изысканные фокусницы,

   единственная настоящая специальность которых —

   быть

   женщинами.
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   За дверью, по коридору, громко затопали. Потом грубо закричали две медички почти одновременно:

   — Где Барыбин? Там люди погибают. Где Барыбин? Две «скорых» стоят!.. Крепи в штреках все сгнившие, опять рухнули, на восьмой. Шахтёров задавило. Где Барыбин?!! Хорошо ещё, покойников нет…

   — Сплюнь!.. Там Барыбин. Там Барыбин, в том крыле. И нечего по этому отделению бегать… С высшим образованием, а мечется вечно, не там, где надо. Кабинет в другой стороне! Дурдом, а не реанимация.

   — Размечталась — дурдом! С такими работниками тут сплошной морг скоро будет, а не дурдом.

   — А много я наработаю с одним градусником?

   — Засунь свой градусник.

   — Эх. А ещё — с дипломом.

   Топот прокатился в обратную сторону и стих.

   Цахилганов снисходительно усмехнулся — он не любил грубых, раздражённых, деловых женщин.

   Уродки цивилизации. На службе они — Гермесы, дома — Афродиты… Гермесо-Афродитки…

   Вдруг Цахилганов снова почувствовал, что мир наблюдает за ним

   и ждёт от него какого-то решения…

   Какого?

   Высшая — свобода — быть — свободным — от — свободы — бормотал — меж — тем — Внешний — высшая — свобода — быть — свободным — от — своих — желаний…

   И Цахилганов наконец вслушался в слабое звучание этих слов.
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   — Ах, вот куда ты меня сегодня увлекаешь! — удивился он. — В положение раба упорно заманиваешь. Сверхчеловека, щедро наделённого умом, талантом и… везеньем — в положение раба. Для равновесия, значит. Для социальной справедливости пущей. Понятно. Однако у тебя ничего не выйдет. Я хорош таков, каким я был и каков есть. Ум на то, может, и дан человеку, чтобы любой свой грех превращать в негрех и тем освобождаться от хандры… Глупее Фауста я, что ли?

   Эй, Фауст! Патрон! Ведь правда, многоуважаемый, что лучше всего стрелять в обе стороны одновременно, а не только в одну лупить нещадно? То бишь, по самому себе?

   Но никто не отозвался в ответ.

   Тогда Цахилганов снова направился к ещё невнятному весеннему свету.

   — Да! Мы разламывали клетки несвободы — клетки, созданные нашими отцами! — с вызовом произнёс Цахилганов. — Теперь эти клетки рушатся сами собою. Да, инерция разрушения идёт по стране, она теперь неостановима. И рушатся клетки советских зданий, рушатся клетки семей, рушатся штреки. Всё рушится! Весь мир!.. И глупо мучиться по этому поводу, когда ты ничего уже не можешь изменить. Не лучше ли предаться восторгу разрушенья, раз нет другого выхода?.. Рушимся мы — наши души норовят покинуть нас ещё при жизни. Но пусть они вырываются на волю весёлыми! Лёгкими как птицы!..

   — Зачем? — прошептала Любовь.

   — Затем, что созидательность несвободы уж больно была пресна! — ответил он ей с раздраженьем. — И я в неё не помещался никогда. Если честно-то…
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   К чему обманывать себя,

   пытаясь натужно каяться?

   Цахилганов мог прожить лишь так, как он прожил,

   — несмотря — на — жуткие — разрушительные — последствия — тех — умонастроений — для — бывшей — огромной — страны — и — для — её — государственности.

   — Зато мы сумели ощутить себя сверхлюдьми! И ради этого, право, стоило жить, — упрямо и возбуждённо сказал он, переходя в резкую оборону от самого себя. — Даже дети рвутся к всесокрушающей свободе!..

   Да-да, чистые невинные детки

   вдруг принимаются ломать свои игрушки,

   как маленькие упорные изверги,

   дабы ощутить себя — над правилами и вне их.

   Рамки правил, рано или поздно, любой, любой человек начинает испытывать на изгиб, на излом, на прочность — в семье, на работе, в стране! И это — так!..

   — Мир, доведённый до абсурда, стремится к порядку, — то ли спросил, то ли уточнил Внешний. — Порядок, доведённый до абсурда, стремится к хаосу. И так — всякий раз…

   Внешний говорил ещё что-то. Но Цахилганов уже не слушал.

   — Мы хотели быть людьми вне социалистического строя!.. — говорил он в окно, словно с удовольствием мстил себе, другому. — Да, мы не могли тогда по молодости лет придавать этому особого значенья — тому, что строй создан неправедно. Но мы явились слепыми орудиями Высшего Промысла: нами уничтожалось общество, выстроенное неправедно и жестоко — «гуманное», видите ли, общество, расцветшее на крови соотечественников… Оно должно было разрушиться! С нашей ли помощью, с чьей-то иной. Потому как… кругом шешнадцать — не бывает!

   — Птица… Она стала старая и злая. И очень сильная, Андрей… — шептала Любовь.

   — Погоди, Люба! Мы, слепые орудия Высшего Промысла, сбили им привычные ударения в ритме всеобщего социалистического стройного движения вперёд. Мы выпали из размеренности интонаций!.. Мы, мы — даже не знаю, как нам это удалось…

   Волнуясь, он легонько забарабанил пальцами по больничному подоконнику:

   — Мы… В общем,

   — мы — синкопа — да — синкопа — мы — анархичная — туземная — африканская — животная — развязная — пляшущая — на — костях — прежних — ритмических — правильных — ударений — синкопа —

   мы уже тогда тайно жили, как Америка,

   пристрастившаяся к диким африканским ритмам,

   будто к наркотику.
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   О, Америка, яростным вином блуда своего напоившая все народы! Мы любили тебя — пресыщенные молодые баловни советской поры…

   — И тайно, как предатели, носили на своих вечеринках галстуки расцветок штатовского флага, — ругался с Цахилгановым он сам, Внешний.

   — Да! Мы хотели быть сатанински свободными — как американцы!

   И мы, невольники красной морали,

   так же, как чёрные невольники колониализма,

   слепо разбивали кандалы норм

   в нашей галере социализма!

   (Кто же знал, что это — самая несвободная от своих правителей страна: Штаты…)

   — Русскую безбрежную извечную волю души, которая не покидает человека и в тюрьме, вы променяли на заокеанскую химеру.

   — Ну, значит, за океаном выдавали, хоть и в расфасованном виде, но — то, именно то, чего не хватало нам! — снова раздражился Цахилганов.

   — Дешёвки, — брезгливо подытожил Внешний. — Тот мир поймал вас на целлофан!.. И вот теперь ваши души размочалились как рыбьи хвосты.

   — Но я же не виноват в том! Просто…

   Искусственное — Солнце — грело — так — горячо — что — я…

   — Ты здесь? — спросила Любовь равнодушно, не видя его. — Ты со мной?

   — Нет, Люба. Да, Люба… Отчасти.

   — О чём ты?

   — О завоёванной свободе, Люба.

   — Она метит мне в сердце.

   И что-то своё продолжал угрюмо бормотать

   Цахилганов Внешний —

   кажется, опять про освобожденье

   от оков свободы.
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   Ветер взвыл, задребезжал в рамах окна.

   — Того и гляди, стёкла выдавит… — укоризненно заметил Цахилганов.

   Тот, Внешний, завершил уже, должно быть, свои вылазки на сегодня, и собеседника Цахилганову теперь не находилось вокруг.

   — Жалко, не договорили, — пробормотал он. — Должно быть, стихает буйство Солнца. Только вот надолго ли?

   Он направился к ненавистной кушетке, чтобы полежать немного в скучном бездумии. Но тут в палату вошёл без стука его шофёр с огромным, бугристым пакетом еды. Кривоногий и крепкий, он молча, как приучил его Цахилганов,

   — только — не — засоряй — мой — мозг — своими — необязательными — словами — молчи — и — делай — понял — хороший — слуга — должен — быть — биороботом — и — только — тогда — он — качественный — слуга —

   протопал к тумбочке и принялся заполнять сначала её, а потом крошечный убогий больничный холодильник «Морозко» в дальнем углу.

   Три четверти населения России никак не поймут,

   что они уже переведены в обслугу,

   разжалованы в лакеи,

   и лишь поэтому пробуксовывают, спотыкаются, падают, расползаются у нас реформы,

   словно коровы на льду.

   Во всех-то реформенных веках с лакеями у нас было неважно…

   Но времена теперь изменились окончательно. И три четверти России скоро будут молчать, как этот крепыш Виктор,

   — да — как — этот — Победитель —

   и делать, при полной свободе слова,

   что им положено —

   для своих богатых господ.

   А этот понял и смирился. Виктор, с позволения сказать. После Чечни. И после двух лет безработицы при больной матери.

   Молодец. Человек-вещь. Человек-исполнитель.

   …Вот только произнёс он однажды, за спиной Цахилганова, в тёмном и узком переулке, что-то совсем невнятное, непонятное, неприятное — этот его молчаливый, вымуштрованный шофёр —

   не — ходил — бы — ты — шеф — в — глухих — местах — впереди — меня — а — то —… — мало — ли — какие — мысли — приходят — в — голову — вооружённому — человеку.
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   Цахилганов невольно простонал: ну и жизнь! Спереди холодно глядит тебе в лобешник меткая красотка Степанида — а сзади вечно шествует за тобою

   бывший военный, униженный ныне:

   коренастый мотострелок…

   В палате уже пахло ресторанной снедью. Но в кармане у шофёра зазвонила сотка — его, цахилгановская.

   «Рудый», — с испугом понял Цахилганов, не зная, брать ему протянутый сотовый — или нет.

   Любовь с досадой шевелила губами, словно сгоняя с них что-то ползающее, мелкое, досаждающее…

   Цахилганов поднёс всё же серебряную рыбку телефона к уху,

   — готовый — воспринимать — разнеженный — голос — двуполого — но — не — готовый — отвечать — ему…

   Однако это — уф! — только Макаренко. Заместитель Цахилганова по фирме «Чак», принялся нудно жаловаться на налоговую инспекцию Карагана.

   — Предлагал? — перебил его Цахилганов, поглядывая в потолок.

   — Не берёт, — ответил Макаренко про начальника налоговиков.

   — Как?!. Уже и столько не берёт?.. Значит, оборзел. Ну, ладно. Фирма «Чак–2» у нас теперь оформлена. Переводи себя немедленно на «Чак». Вместо меня. Ты покупаешь — я продаю. А потом пойдёшь под банкротство. С долгами по налогам. Как договаривались.

   — Понял. Замётано, — сказал Макаренко бесцветно — слишком, слишком бесцветно. — Сейчас займёмся. Только вот с вашей подписью — как?

   — Возьмёшь пустые, подписанные мной, бланки и листы у Даши. Она знает, где. Всё.

   Он отключил сотовый и проговорил без улыбки:

   — Шёлковые веснушки, снушки, ушки… Ну, ты иди, иди. Свободен! Ты… хм…

   — свободен. Победитель-лакей.

   Но телефон, под недоумённым взглядом Виктора, Цахилганов всё же оставил у себя — спрятал в тумбочку, вопреки запрету.
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   Проводив шофёра, он улёгся на кушетку

   с удовольствием.

   У этой Даши на плечах и на спине рассыпаны шёлковые нежные веснушки. Хорошо, что Даша не загорает,

   — коричневая — женская — кожа — всегда — кажется — немного — грубоватой — на — ощупь.

   …А ловко всё же он вернулся из надземных — и подземных! — воображаемых сфер в реальность! Ловко, быстро, играючи…

   Как виртуозный ныряльщик — без брызг.

   Или это просто стихло Солнце?

   Женщина в конфетти. В шелковистых рыжих конфетти… Офисная спасительная блудница,

   безотказная скорая

   — очень — скорая —

   помощь, осыпанная пылью золотистой,

   будто авантюрин…

   И вот уже не метёт, не поднимается в сознании, и не пугает никого чёрная лагерная пыль Карагана,

   — а — значит — лишь — для — отдельных — особо — нервных — греков — страдающих — манией — преследования — страшны — эти — мстительные — летающие — старушонки — Эринии — addio!

   Цахилганов заулыбался, ворочаясь на кушетке,

   узкой, как вагонная полка,

   а вовсе не как днище гроба,

   и ему было приятно вспоминать про рыжий дождь на женском вяловато-податливом теле —

   на тёплом, приятном теле,

   не излучающем ни огня, ни света,

   — впрочем — от — неё — подчинённой — особого — горения — не — требовалось.

   Золотая россыпь, осыпь, сыпь… на тестяном добротном, качественном теле,

   которое можно мять, мять, мять —

   мять-перемять.
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   Ещё ему было приятно отмечать, что Макаренко и Даша недолюбливают друг друга. Отчего? Да просто Цахилганов всё чаще брал с собой на переговоры именно Дашу, а не его, плешивого экономиста.

   Брал, чтобы она — сидела.

   И она — сидела: с бесстрастным видом.

   Глядела в пространство,

   будто снулая,

   слегка косая,

   бледная крапчатая рыба.

   И так перекладывала ногу на ногу, и так зябко потирала колено коленом, и так медленно сучила и сучила шёлковыми ногами, устраиваясь поудобней, что одно её шёлковое отрешённое, молчаливое ёрзанье перед деловыми людьми уже принесло Цахилганову в четыре раза больше контрактов, чем трудолюбивая возня зама в офисе с утра и до поздней ночи.

   Золотая — пыль — веснушек — приручённая…

   Уже стоя у окна, он ещё раз спросил себя, есть ли у плешивого Макаренко возможность кинуть его на этой операции. При фиктивной продаже фирмы.

   — Нет. Не скозлит, конечно, — сказал себе Цахилганов после короткого раздумья.

   Договор о купле-продаже — условный,

   но заключён будет — как чистый…

   Определённо, не скозлит.
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   — …То, что заключено, уж оно — точно: заключено! — согласилось вдруг пространство голосом Дулы Патрикеича. — И хоть кругом шешнадцать не бывает, а заключить — всё ж лучше, чем не заключить.

   — Тоже мне — вечный страж, недрёманное око, — сказал с усмешкой про старого служаку Цахилганов. — Успокоилось, значит, светило, угомонилось небесное электричество, и утихли твои фантазии на тему подземной лаборатории. А теперь опять ты очнулся, неугомонный старичище… Впрочем, про лабораторию я всё выдумал сам, для дальнейшего возможного мыслительного манёвра. Слышишь?… А то смерть как скучно мне!

   Тьфу-тьфу…

   Какое — там — выдумал — что — ты — несёшь — заволновалось — пространство — чувствуя — как — ловко — выскальзывает — он — из — исторических — ловушек.

   Дула же Патрикеич, как видно оказался совершенно сбитым с толку последним сообщеньем Цахилганова. Потому что, помолчав, завыл вдруг –

   жалобно, просительно

   и неизвестно к чему:

   — Не бе-е-ей собаку, она раньше челове-е-еком была-а-а… Никогда не бей,

   — уууу, была… (Убыла?)
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   Цахилганов даже не рассмеялся, а сразу же, решительно и намеренно, забыл про охранника: нет здесь никакого Дулы. И прошлое похоронено давным давно.

   — Если я не мог жить иначе, значит и отец не мог иначе, и нечего, значит, людям судить друг друга — и себя. Точка!

   Не наше это дело, а прокурорское.

   В рассеянности он напел первые такты Вечнозелёной оперы — и осёкся, оглянувшись на жену.

   Вчера Внешний всё убеждал Цахилганова, как маленького, в необходимости отреченья от грязного существованья,

   — и — всё — намекал — невнятно — на — то — что — может — быть — тогда — Любовь — станет — прежней — а — болезнь — её — уйдёт — без — следа — потому — что — дескать — все — мы — стоим — на — пороге — чуда — а — понимать — этого — не — хотим — тогда — как — один — шаг — меняет — судьбу — и — судьбы — вокруг —

   а теперь даже про — освобожденье — от — оков — свободы — замолчал и не откликался никак, словно ушибленный последними деловыми распоряженьями Цахилганова.

   Каждым своим возвращеньем в действительность я его, видимо, унижаю, с удовольствием подумал он про себя, того, косясь в зеркало. И даже пожалел его-себя немного.

   — Так значит, высшая свобода — быть свободным от свободы?.. Ну и как это — освободиться от неё, постылой? — поторопил он своё отраженье. — Пойти в ментуру с доносом на собственную фирму? Или сразу — к судье? Чтобы выклянчить у него срок побольше?

   Здрасьте — отвесьте — мне — лет — пять — наилучшего — строгого — режима — а — лучше — бы — крытку — мне — если — получится — конечно.

   — …Быть свободным от свободы, в самом деле, дано не многим, — очнулся наконец-то Внешний в зеркале. И признал довольно неохотно: — Но, говорят, зато они, такие, становятся при жизни ангелоподобными: столь многое открывается затем их взору.

   Их взору тогда открывается истина.

   — Нет. Провались-ка и ты лучше пропадом. Надоел ты мне,

   — надоел — я — мне.
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   Что-то Барыбин с утра самого не заходит. Даже странно… А теперь привезли шахтёров. 

   Реанимация! Реанимация изнемогает…

   — Свобода от свободы достигается человеком, — уныло принялся за своё Внешний. — Но — путём духовного тяжелейшего подвига подавления личной свободы. Если человек справился со своей свободой, перед ним спадают все оковы, перекрывающие движение к истине.

   Поняв это против воли, Цахилганов быстро сообразил:

   — Тогда уж вся история страны Советов — духовный тяжелейший подвиг! — назидательно пояснил он Внешнему, как недоумку — как выпускнику специнтерната для детей с задержками умственного развития. — Это советские люди поневоле учились быть свободными от свободы!..

   И ведь — становились!..

   Что ж, то была страна святых?

   — То была страна святых… — то ли кто-то сказал, то ли кто-то спросил. — То была страна святых…

   Эхо плавало в реанимационной палате, как отделившееся от человека и независимое пониманье. И Цахилганову это звучанье не нравилось. Потому что… любить пониманье человеку, любящему удовольствия, вообще-то — неудобно, и невыгодно, и обременительно: нецелесообразно, да!

   Хотя — и — тянет — иногда — прикоснуться — к — нему — к — пониманью — так — не — совсем — всерьёз — и — ненадолго — чтоб — не — затянуло…
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   К счастью, ему вовремя обрыдло созерцание вечных истин. Он изрядно переутомился, заигравшись с высшими смыслами. И теперь душа его требовала совершенно противоположного.

   Оглянувшись на жену и вздохнув,

   — Барыбин — не — позволял — ему — кормить — Любу — не — думает — ли — реаниматор — что — всё — к — чему — прикасается — Цахилганов — оказывается — пропитанным — духовным — стрихнином —

   он достал из тумбочки сразу два горячих бутерброда в скрипучей фольге: один с телятиной в листке салата, другой — с жирным сыром, осыпанным тмином. А коробку с фаршированным черносливом, повертев, пока отложил.

   Что ж, этот частный, турецкий, ресторан в Карагане,

   на бульваре Коммунизма,

   не так уж плох…

   Вон какие сливочные чалмы навертели приезжие азиаты на пирожных,

   заботливо усадив каждое в небольшой, но глубокий, прозрачный зиндан.
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   Он дежурит у постели больной жены без телевизора — вытеснителя собственных мыслей… Потому что, как сообщил реаниматор Барыбин, через экраны

   земные силы злобы

   ведут информационный обстрел,

   угнетая доверчивые души до бесчувственности.

   Так тлетворный Запад убивает в нас остатки животворного византийства — остатки нашей живой жизни;

   единственно живой на земле, то есть!..

   Уж лучше бы изрёк что-нибудь про смертельный вред от свободных радикалов, право.

   — Защитные силы её организма не работают, — с хмурой важностью говорил Мишка про Любовь, лежащую без движения. — Впускать в палату дикие образы, анилиновые ядовитые краски, устраивать здесь разгул безобразия и пошлости — не позволю; они меняют жизненный состав пространства и делают его не пригодным для здоровья, старик…

   Как — будто — Любовь — воспринимала — цвет — и — звук — в — своём — пребыванье — меж — небом — и — землёй — меж — смертью — и — жизнью.

   Маленький переносной ящик, установленный было Цахилгановым на тумбочке, Барыбин схватил за рожки антенн — и отдал санитарке почти торжественно:

   — Мария! Убери отсюда око ада! В морг отнеси — эту радость обезьянолюдей. Поставь перед санитаром Циклопом!

   Тому уж ничто не вредно.
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   …Надо же! Сивый, как ватрушка, покладистый увалень Барыбин вдруг стал решительным распорядителем цахилгановского проживанья.

   В — каждом — рабе — мирно — посапывает — диктатор — но — распоясывается — как — сволочь — стоит — только — тебе — ослабнуть — быстро — же — они — перевоплощаются — рабы — смиренники — в — свою — полную — противоположность.

   — Мария! Принесите телевизор из прозекторской!.. Барыбин разрешил, — сердито солгал Цахилганов, высунувшись в коридор.

   Мария на сестринском посту сидела за столом, будто алебастровый монумент. И ужаль её пчела, не пошевелилась бы ни за что,

   ибо думала некую думу, возможно не одну.

   — Срочно! — прикрикнул на неё Цахилганов с порога. — Дождётесь вы у меня, что я вас тут всех рассобачу. В пух и прах!

   Прах — пыль — пыль — прах — смерть…

   Спохватившись, он оглянулся. Любовь же была спокойна. И так безмятежна,

   словно видела ангелов в своём пограничье,

   или цветущий луг…
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   — Извини меня. Ладно? — торопливо сказал жене Цахилганов, подсев к тумбочке и принимаясь за еду. — Любочка, я такой проглот, что всё это умну сей же час. Пока не остыло. Прости.

   Барыбин, уж точно, при ней есть не стал бы,

   — а — если — бы — и — стал — то — поглощал — бы — пищи — мало — и — скорбно — аки — гастритное — дитя.

   — Отчего бы тебе, Барыбин, не зашить свою ротовую щель? Шёлковым хирургическим надёжным стежком? — предложил Цахилганов отсутствующему реаниматору, жуя с удовольствием. — В знак полной и окончательной солидарности со всеми голодными? А что? Рекомендую!

   Заодно и болтал бы поменьше. Изъяснялся бы исключительно своими медицинскими конечностями, вымытыми с хозяйственным мылом до мелкого шелушения кожи. Сам говорил, что персонал понимает его без слов…

   Ухмыльнувшись, Цахилганов всё же принялся и за чернослив, напичканный печёной сёмгой с чем-то сладко-жгучим и зелёным: красиво!

   Где — брат — твой — Каин — шелестело — пространство — впрочем — бессильно.

   — У таких, как я, братьев не бывает, — утирался он влажной душистой салфеткой. — Потому как вместо братства у нас — деловой интерес! Навар!

   Навар… Вар… Смола…
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   Да нет его — никакого ада, созданного воображением мстительных, завистливых неудачников…

   Осоловев от еды, Цахилганов смял и выбросил фольгу в корзину для мусора, а затем грузно улёгся на бок.

   Клеёнчатая кушетка больше не смущала его и не пугала ни чуть.

   Заняться теперь было нечем. А эта неповоротливая огромная Мария, видно, не очень-то разбежалась — телевизора как не было, так и не было.

   — И всё ж, хорошо поблаженствовать на досуге, — сел Цахилганов и принялся отвинчивать блестящую крышку, чтобы налить из термоса кофе.

   Плохо только осознавать, что таких, предельно сытых, теперь маловато…

   Цахилганову припомнился статистический сборник, валявшийся в офисе. Полистав его, он отметил тогда, что при рыночных условиях смертность русских, по сравнению с другими народами России, гораздо, гораздо выше… Антирусский, выходит, рынок-то строился…

   Ещё более антирусский, чем коммунизм…

   Вкуса кофе он не чувствовал — из тревожного пространства долетало:

   — Семьдесят лет здесь убивали Христа, и вот всё русское пространство освобождено теперь для рынка совершенно,

   — для — международной — самой — беспощадной — то — есть — наживы.

   — Да. Остаётся только сочинить реквием, — выплеснул он со вздохом остатки кофе в раковину. — Реквием «Исход русских в небытиё»… О, народ мой, народ мой. Кто отрёт твои слёзы…

   Барыбин? Рохля, стоящий за операционным столом?

   Плачущий — реаниматор — подающий — кислород — всему — почти — бездыханному…
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   Страна опять бредёт по дорогам всеобщей нищеты,

   и снуют кругом всё те же самые большевичишки,

   привычно экспроприируя,

   раскулачивая,

   перекраивая,

   — вечные — экономические — портные — успевающие — между — делом — трындеть — что-то — политическое — и — якобы — гуманное —

   суетятся они повсюду, рыночные теперь уж партийцы. И сжигают нуждою и голодом всё новые, новые человеческие судьбы, на этот раз — на поверхности земли, совсем не растрачиваясь на спецобслуживанье:

   так — ещё дешевле, гораздо, гораздо…

   И хоть сидит без дела бедный Патрикеич, а нынешние укороченные жизни сгорают, сгорают, сгорают,

   — в — войнах — в — нищете — в — холоде —

   на бесприютных просторах бывшего Союза, как никогда раньше. Но уже не обогревают никого на земле своей преждевременной гибелью, ибо останавливаются мартены, и ломаются конверторы, и обваливаются шахты…

   Куда же уходит с поверхности страны энергия уже — этих — недовоплотившихся, не исчерпавших себя, прерванных судеб? Куда она взлетает?..

   И только Солнце бушует как бешеное,

   бушует, как никогда прежде,

   выбрасывая колоссальную энергию вспышек,

   небывалых доселе…

   Солнце возвращает энергию недовоплощённых судеб обратно, вниз.

   Ох, сожжёт оно землю напрочь…
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   — Ох, сожжёт оно землю напрочь! — сказал вслух Цахилганов, зевнув огорчённо и судорожно.

   — Или подарит великие прозренья, — упорно проговаривал то ли Внешний Цахилганов, то ли некое мыслящее пространство. — Деятельная сила судеб, насильственно прерванных нынешней властью, взлетает к Солнцу — и оттуда бьёт по живущим. Она подарит великие прозренья праведным — и смерть палачам. Ты чувствуешь, как Солнце мстит вам, нынешним хозяевам жизни?

   — Чувствую, наверно, коль темя трещит, и ум за разум заходит.

   Я — то — же — что — отец — я — иду — в — ногу — с — властителями — как — шёл — с — властителями — он — и — вот — итог…

   — Чёрное искусственное Солнце социализма сияло энергией недовоплощённых судеб белых рабов большевизма — но Солнце Живое, природное, вбирает страданья новых белых невольников: рабов демократии. И превысилась мера сублимации этой энергии. И Солнце Живое сбрасывает избыточную энергию на живущих.

   Цахилганов приуныл, обводя тревожным взглядом окно –

   картину — неба — низко — висящего — над — степью — обрамлённую — скверной — облезшей — рамой —

   капельницу, обездвиженную Любовь.

   — Сугубый реализм…
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   — Ничего, — приободрился он вскоре. — За наши-то деньги подневольные чахлые учёные придумают нам какие-нибудь кондиционеры и от этой, магнитной, напасти. Невинные же от солнечных вспышек и пострадают.

   С деньгами любое возмездье можно объегорить!..

   — Живое Солнце мстит неправедным, — настаивал Внешний. — Вот отчего вы все, новые хозяева жизни, сходите с ума. Ты — сходишь с ума, как все вы — такие… И страшен, страшен, страшен ваш удел.

   The sun so hot i froze to death…

   — Да ладно пугать-то! — отмахнулся Цахилганов. — Забьём как-нибудь свою совесть транквилизаторами, чтоб не сильно пищала, и тогда нам всё по барабану. Кто не с Хозяевами планеты, тот — в числе смертников. Именно тот! Это и козе теперь понятно. А уж мы-то — проживём. И не плохо.

   Есть, в конце концов, таблетки от шиза! У того же реаниматора — у Барыбина есть!

   — …И есть Митька Рудый, который уже планирует, как извлечь наибольший доход из происходящего — то есть, как сегодня энергию сгорания лучших из людей превращать в деньги для Хозяев…

   — путём — всемирного — лагерного — капитализма — да — этот — абрикос — начал — действовать — сам — без — тебя.

   — Ещё бы, он в самых верхах нынче, ему и карты в руки, — лениво поддакнул себе Внешнему Цахилганов.

   — И чёрное Солнце бывшего Союза воссияет вновь! Чтобы обогревать лишь властителей мира! И успокоится тогда Солнце живое, ибо людские энергии будут утилизированы здесь, на земле, для успешного поглощения мировым капиталом!..

   — Что ж? Браво, западник — браво, Рудый, специалист по идеологическим внешним сношениям –

   успешно — сношаемый — в — мрак — дерьма — ибо — малая — адская — бездна — призывает — адскую — же — большую — бездну — хотя — бы — и — политическую.
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   Однако Цахилганов был недоволен такой своей логической виньеткой: чем, собственно, один порок хуже или лучше другого? А сколько их у каждого! И он чувствовал сейчас сильнейшую потребность оправдывать любой вид греха,

   потому как… ему не хотелось верить

   в святость кого бы то ни было,

   а именно — в непорочность святости!

   Он всё не мог забыть постыдной своей трусости при появлении странного Старца, прошедшего недавно сквозь палату.

   — Кстати, кто это был? — подозрительно спросил Цахилганов. — Ну, тот, из-за которого я едва не вышиб лбом дверь?

   — А-а… Из Византии пятого века. Они ходят иногда, святые из прошлого, по местам, где сосредоточены людские страданья. И, в той или иной форме, оставляют людям знанья, добытые своим аскетическим подвигом. Помогают. Если бы не колоссальная вспышка на Солнце, ты бы его не заметил. Да что тебе до тех, кто молится за род людской в вечности?..

   — А наблюдал ли ты, — спросил он себя, Внешнего, — что наши нестяжатели очень хорошо умеют говорить о бренности жизни — не знавшие её радостей и не имевшие лишней копейки. Кто богатство презирает? Да тот, для кого оно недостижимо. А кинь ему та же Америка хорошую сумму — вот тут-то он от всякой своей святости и излечится мигом… Нищие, между прочим, самый сребролюбивый народ! Замечено: они оч-ч-чень алчны. Так что, святость аскетическая, брат ты мой, — достояние тех, кто сам ничего не стоит!

   То есть вот, ничегошеньки…
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   Внешний, как видно, немного растерялся

   и теперь безмолвствовал

   озадаченно.

   — Да! Жалко Любу… Жалко мелких людишек, которых быстро, стремительно сживают со свету, — бормотал Цахилганов, развернувшись на кушетке. — Жалко святых, изморивших себя постами. Всех жалко, кого никто не купил и никто не купит. Обречённых, значит. На нужду. На вымиранье.

   — На вечную жизнь, то есть.

   — Вот мы и говорим всем им: счастливого пути

   на тот свет, — раздражённо прикрикнул в зеркало Цахилганов. — Всем чистеньким. Кто не с нами,

   — всем — уходящим — в — небытиё —

   счастливо добраться да небесного блаженства. С нами же, на земле, останется обслуга — и довольно того.

   — А как же Любовь? — спросил Внешний. — Разве она с такими, как ты?..

   Что же, прощаешься с ней тем самым?

   Ничего не ответив на это, Цахилганов решил полежать без всякой мысли.

   Ветер снова взвыл, задребезжал стёклами в рамах — и стих, упав на дно

   вентиляционных больничных колодцев.

   Может, билет на самолёт заказать?

   Вырваться отсюда на неделю

   хорошо бы.
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   — …Так, значит, из Византии он? Тот, в лохмотьях? Который приходил из глубины веков?…А по виду, так с паперти нашей, — Цахилганову всё же было не по себе. — Задержись он в этом измерении, я бы ему, пожалуй, хорошо подал. Порадовал бы нищего.

   — Нищего? — удивился Внешний. — Не сказал бы. Отец его был воеводой в императорском войске всё-таки… Вроде твоего отца, только повыше в должности. Да и он сам, Иоанн — служил в сане архиепископа в Константинополе. Боролся против тех, кто обирает народ, к сведенью твоему. И главное — обличал! Обличал сильных мира сего в проповедях своих, прилюдно… Боялись его олигархи пятого века, конечно. Не то, что наших архиепископов, перед злом смиряющихся…

   Бич России — покорность злу, как данности свыше. Никак не может Россия направить гнев свой на врагов, если враги — не явные.

   — И потому гложет себя же! — согласился Цахилганов. — Россия… Друг друга зато мы изводим весьма охотно.

   Как это азиаты про нас издавна поговаривают, за нашими спинами? Раскосые, плосколицые? «В годину бедствий русские бывают сыты тем, что пожирают друг друга»… Не забыть бы сказать это Степаниде,

   народной заступнице оголтелой.

   В назиданье.

   А то такая бензопила выросла! Не остановить.
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   — В самом деле, давненько я не звонил своему политическому оппоненту. Оппоненту в юбке и в солдатских бутсах.

   Он чуть было не попросил Внешнего подать ему сотку.

   Подниматься пришлось, конечно, самому.

   — А может, мы, русские, сами себе устраиваем жесточайший естественный отбор? Какого не могут позволить в своей среде малые нации? — бормотал он, отыскивая сотовый аппарат в тумбочке. — Устраиваем — безжалостно-подлым, равнодушным, предательским отношеньем друг к другу, и в том-то наша сила?.. Алло! Степанида?.. Хотя и среди малых народов иногда, временами, вспыхивают отдельные братоубийственные… Алло!

   — Ну, — хрипло буркнула дочь.

   — Степанида!

   — Что стряслось? Неужто тебя мысль посетила?

   — А знаешь ли ты, как говорят про нас, русских, всяческие азиаты?

   — Нет, — прокашливалась она заспанно. — И про численность населения на острове Мадагаскар тоже не знаю. Доволен?

   — …Ты что там делаешь?

   — Сплю. Крепко.

   — Не хочешь разговаривать с собственным отцом?

   — Родительское чувство у тебя проявляется крайне редко и крайне не вовремя, — заметила дочь неучтиво.

   — …А погода у вас какая? — заинтересовался вдруг он. — Погода?

   — Хорошая. Град идёт.

   — Серьёзно? — оживлённо расспрашивал Цахилганов. — …И крупный?

   — С мышиное яйцо.

   — Надо же!

   Глупо изумившись, он смолк:

   Степанида уже положила трубку.
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   — Вот тебе и естественный отбор, — спрятал телефон Цахилганов.

   Внешнему разговор этот, видно, казался либо слишком болезненным, либо слишком скучным: он оставался безучастным. И тогда Цахилганов продолжил, вытянувшись снова, заложив руки под голову:

   — Ну, я-то в естественном отборе — точно: участвую во все лопатки. Наказываю развратников! И поделом им, так ведь?

   — Как сказать, — норовил уклониться Внешний.

   — Нет, давай поглядим на это с такой стороны. А не занимаюсь ли я, грешный, как раз праведным делом? Разоряю грешников. Тем, что продаю им порнуху. Так ведь?

   Это даже очень нравственно: безжалостно наказывать порочного — рублём.

   Обираю их, гадов, и буду обирать!

   — Не так уж сильно и обираешь. Тебе ведь лень разворачивать большое дело. С большими хлопотами и с большой суетой. К счастью, лень.

   — Решительно лень! Потому что… Всё, что сложно, того не существует, — с удовольствием, в который раз, подтвердил Цахилганов. — Ну, немного обираю, немного…
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   Да, обирает немного — но денно и нощно,

   потому в подвале, под его офисом, сидят,

   в три смены, бледные писари,

   перед тремя сотнями нагретых панасоников,

   с пультами в руках,

   и копируют, копируют порнофильмы.

   А дежурный малый с коротким ножом вспарывает и вспарывает целлофан над очередным картонным коробом, готовя чистые видеокассеты к записи,

   — и — не — разгибает — этот — малый — спины — своей — сильной — по — десять — часов — в — сутки —

   но Цахилганов и платит! В отличие от многих, ничего-то в этой жизни, между прочим, не умеющих, как только вымирать от своей честности и от порядочности своей.

   Он даёт работу и пропитанье малым сим!

   А смотрит ли в безысходности человек, достаточно ли чиста рука, протянувшая ему хлеб насущный?

   Белые рабы, загнанные в подвал Цахилганова, множителя порнографии, готовы руки ему целовать. Лишь бы не потерять возможность быть его безропотными слугами, слугами порока. Потому как безработица — это затяжная, тяжёлая смерть. И ею медленно умирают миллионы на просторах расколотого Союза…

   — Да знаешь ли ты, макрокосм, кто такой Цахилганов?!.. Я спаситель тех несчастных, которые мечтают о труде! И я же — разоритель развратников!

   …Герой демократического труда, короче.
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   — Ты — множитель греха, вообще-то, — уточнил Внеш-

   ний без особой охоты. — Соблазняешь своей продукцией нестойких, несмышлёных. Собственно, ты ничем не отличаешься от содержателей весёлых домов, сутенёров, оголённых певиц, сверкающих ляжками напоказ, ну и прочей подобной же мрази.

   В ту минуту будто грозная тень Старца запечатлелась на стене —

   и пропала.

   — Облако прошло, — успокоил себя Цахилганов, всё ещё приглядываясь. — Мимолётное. Странное облако… Разумеется, я копирую грех. Но грех, который сохраняет людям жизни!

   Однако голос Старца всё же раздался — с опозданием,

   и был он теперь весьма далёк:

   — …Один — неправдою собрал, грабя грабил; другой — питался. Один грехи собрал, гнев и ярость — другой грехам и гневу причастился и зленно за то осудится…

   Что ж это такое? Совсем стёрлись границы меж веками, что ли? Уже? Насовсем?

   — …Один — неправдою собрал, грабя грабил; другой — питался, — повторяло пространство всё тише. — Один грехи собрал — другой грехам причастился…

   и — зленно — за — то — осудится…
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   Наступило молчанье. Не глубокое, а так:

   рассеянное, растрёпанное, безысходное…

   — Ну, — спросил Внешний. — Ты ещё что-то хочешь знать о нём?

   — Отбой! — Цахилганов сел и замахал руками, будто выгоняя из палаты лишнее знание. — Пусть — Апокалипсис, пусть он грядёт, благодаря нам, цахилгановым… Зато я брал от жизни всё! Я и грешней-то других только потому, что мне больше фартило, чем остальным –

   кому — фартит — тот — и — грешнее!

   И уж не знаю, как там Византия, а Россия — точно: страна принудительной святости. Не добровольной! Была, и есть.

   — …Пожалуй, — поразмыслив, согласился Внешний. — Потеряли возможность добровольной, византийской, святости — обрели

   — с — Алексеем — Михайловичем — с — Петром — первым — с — Лениным —

   возможность святости принудительной. И ещё более принудительной — со сворой нынешних, гарвардских, биронов. Никуда-то Русь от святости своей не денется.

   — Так, виноват ли в том я, что никто меня к святости — не принудил?!

   — Знамо дело, счастливчик, — отвернулся от него Внешний.

   Но Цахилганов приуныл:

   — …И вот, четвёртый век она так, жертвенно, кроваво бредёт. Россия. И человеческие потери только увеличиваются. И никакого выхода ты, Внешний мир, мне подсказать не можешь. Нет у тебя ответа!

   У — тебя — Внешний — мир — у — тебя — его — нет!

   А Цахилганов тут не при чём…
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   Вдруг, невидимый, Патрикеич взвыл негромко,

   как от боли,

   и, поворчав немного,

   — ууууу — и — тут — порядка — не — осталось — уж — и — на — кушетку — присесть — ничем — нельзя —

   смолк в больничном пространстве…

   Цахилганов подошёл и оглядел клеёнчатую поверхность со вниманьем. На том краю её, у самой двери, он увидел сухую верблюжью колючку.

   Может, мёртвые — это живые существа, которые больше нами не видимы? Не видимы — до поры.

   — …То была страна святых, — всё ещё возвращалось, носилось в воздухе и не исчезало отстранённое пониманье. — Была, и есть. Страна мучеников и насильников…

   — Ну, здрасьте! — последовало в ответ старческое недовольное брюзжанье. — И вот мученики у всех в почёте, калёно железо, а те, кто им эти мученические венцы собственноручно, добросовестно ковал — не в счёт, будто и заслуги никакой нашей в том нету. Эх, разве были бы они, новые-то святые — без нас? Подумали бы вы все своими головами!

   Это Патрикеич умывает руки. Обеляет себя, Цахилганова старшего и все карательные времена. Оправдывает грех мучительства —

   учительства — подневольного…
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   — Святыми становятся жертвы палачей, но не палачи! — поучительно произнёс тогда Цахилганов, осторожно трогая колючку пальцем. — …Так сколько же на одну жертву приходилось в стране Советов доносчиков, завистников, клеветников и исполнителей наказанья? — спрашивал он то ли себя, то ли мир, то ли Дулу Патрикеича. — Сколько? Уж, конечно, большая часть населения страны усиленно занималась тем, что насильственно делала святой другую её часть… Чтобы толпами отправлять людей на Голгофу и гнать их спасительным путём Христа — нужны толпы Иуд, соответственно. Даже — необходимы. Иуды положены по штату! Так ведь, Патрикеич?

   Пространство — смущённо — крякнуло — потом — отозвалось — туманно — дипломатично…

   — Так ведь и это — уметь надо: правильно гнать по нужному пути, калёно железо… Вот батюшка ваш Константин Константиныч — умел. Ну и я, старик, с ним, как опёночек на пенёчке, значит… Как опёночек, можно сказать. Жалко вот, генерала-то ему не присвоили. А какой проницательности был человек! Ууууу. Меня же Трёхглазым за что именовали? Говорили, будто во лбу у меня тайный глаз имеется. А почему? Потому, что слушал я его во всём. Без его слова — ни-ни: шагу единого не сделал. Вот и глядел я в три гляделки вокруг себя, так он меня хорошо выдрессировал… Опыт у него одного перенимал, а тем, которые от Берия к нам приезжали, вот ни настолько не поддался…

   — Не ври, старик!.. Цепной пёс — это пёс Хозяина, а не идеи. Всё равно, какого Хозяина!

   А значит, всё равно, какой идеи.
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   Как же! Не поддался он!

   Опёночек…

   Все они так, небось, считают,

   — начиная — с — Понтия — и — Каиафы.

   Однако Дула проговорил затем с тихим укором:

   — Тут… Ты тут опять шалишь. И нас с Константин Константинычем нарочно обижаешь. Нехорошо… А как же — «Ослябя»? Она же, система эта, в действие приведённая, всё очистить сможет и любые жестокости — оправдать!.. Мы с Константин Константинычем… Мы лабораторию подземную своими жизнями заслоняли! От уничтоженья… Всё-то он ждал, наш товарищ полковник: вот-вот разработки подземные на дело решительное, народное, праведное потребуются! Лабораторию твой батюшка берёг, от неблагонадёжных, пуще жизни своей. Пуще повышенья в звании… А их, неблагонадёжных, всё больше да больше становилось, и вся власть уже ихняя теперь стала… А он — сберёг. Ото всех… Эх, ты! Сынок. Ты бы в ту сторону думал, чтоб против мировых тиранов лабораторию эту повернуть! Юлишь только да прикидываешь, как бы в накладе не остаться… Сроду не думал, что от Константин Константиныча такой отпрыск несподручный в будущем может оказаться…

   Ну, другого-то — нет! Нет у нас, вот беда…

   — Морочишь ты мне голову, старик, какими-то научными сказками. Далась тебе эта лаборатория, которая то ли есть — то ли нет её.

   Что за фантазийный разговор?!.

   И вдруг оторопел он от чёткой догадки:

   мозг отражает его, этот внешний мир, но внешний мир сам отражает деятельность нашего мозга,

   и видоизменяется мир — соответственно изменениям в нашем мышлении:

   апокалипсис вызревает в головах…

   Тогда… И в наших же головах тогда способно вызреть то, что его отодвигает…

   И может быть, так уже было не однажды…
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   — Ладно, Патрикеич, — устал от рассуждений Цахилганов. — Прости за Иуд… При любых режимах творится то же самое, что и при вашем, исчезнувшем. Экономические теперь Иуды, не тебе чета,

   отправляют людей на Голгофу миллионами,

   и они давно перещеголяли вас по части жертв. 

   Прости. Плохо мне… Не верю я, конечно, ни в какую законсервированную лабораторию. У меня всё это — игры с самим собой. От тоски. От очень большой.

   От смертельной даже, может быть.

   Но невидимый старик

   всё суетился где-то в пространстве.

   — И нам, сынок, оно знакомо. И мы не каменные… Вот видишь, всего ты в жизни добился, а тоскуешь. И, вроде, кругом шешнадцать, а… — принялся охотно рассуждать Патрикеич, деликатно не персонифицируясь. — Но я тебе, как старый спец, скажу: тоскуешь —

   значит, боишься.

   Ууууу, боишься!..

   — Да не Степаниды я боюсь! А вины своей. И того, что вид расплаты выбираем не мы… Потери слишком большие, Патрикеич, — коротко взглянул на Любовь Цахилганов. 

   Потери… Может, правда, от беды можно откупиться потерями — материальными, а?

   И — именно — так — мир — стремится — всё — же — к — сбалансированности — в — самом — себе — уберегаясь — от — окончательного — распада?

   Хочешь что-то непременно сберечь — потеряй другое. Или — как это? Кругом шестнадцать не бывает…

   — Ох, Патрикеич, толковали мы о многом, да уяснили невесёлое: то была страна принудительной святости — но завтра она станет страной принудительного всеобщего греха, вот что,

   ибо святость её отходит в небеса,

   вместе с народом,

   истязаемым нуждой.

   Любовь отходит в небеса…
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   — …Оставь меня, старик. Отдыхай там, на заслуженном отдыхе, в своей Раздолинке, в километре от ржавой колючей проволоки, пришедшей в негодность, обвисшей и повалившейся местами. В Раздолинке, давно томящейся и скучающей без большой настоящей профессиональной работы. Ты — верный человек. Где теперь таких найдёшь?.. Не обращай на меня, Патрикеич, внимания. Да, у меня это — игры с самим собой.

   Только игры… Мысленные солдатики.

   И не более того…

   Все люди играют временами, потому что все люди — дети. И взрослые дети, и детские дети играют — от безмерной тоски. Да, да: играют те, кто не любит тосковать, то бишь — бояться.

   Джаз — тоже игра: игра инструментов друг с другом, но если в неё заиграться до беспамятства, она становится скоро образом жизни и даже судьбой —

   занятной — такой — судьбой — исполненной — эстетического — самоублаженья.

   Я успешно спасался джазом. За Вечнозелёной не было слышно шума лагерной пыли по весне. А теперь…

   Цахилганов напел несколько тактов из Фостера,

   пытаясь немного развеселить себя —

   и беспомощно развёл руками:

   эта игривая судьба его, кажется, подходила к концу —

   ощутимо и страшно.

   Потому что умирала Любовь.

   А Внешний упорно молчал сегодня про чудо — и не подговаривал Цахилганова сжечь фирму, раздать деньги бедным и жить честно, скромно,

   — в — тихой — невнятной — радости — жалкого — существованья — на — земле —

   и не намекал Внешний на то, что тогда Любовь будет спасена, а иначе… В общем, только подвигом самоотреченья, мол, вершится чудо —

   чудо — воскрешения — умирающей — жизни…
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   Но вчера же вот что понял Цахилганов:

   каждый-то человечек у нас норовит обмануть себя какой-нибудь идейкой! Причём, сам себя шантажирует и вынуждает выкинуть что-то эдакое… необычайное!

   Непременно — необычайное, иррациональное!

   А без того русскому человеку вроде и уважать себя не за что; и жизнь-то ему не в жизнь,

   и радость-то не в радость…

   Именно оттого позывы самоотреченья так мучили Цахилганова накануне!.. О, это глупость, скорее всего. Вечная молодость, должно быть!

   Вечная беспокойная молодость души толкает и толкает человека на несусветные глупости –

   The sim shines bright in the old Kentucky home… —

   так полагал он вчера, то напевая рассеянно, то посвистывая. Но сегодня всё было иначе.

   Сегодня ему изменило прошлое.

   Прошлое восстало против Цахилганова,

   того и гляди — сомнёт…
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   Телефонная рыбка забулькала серебряно в тумбочке.

   Рудый? Рудый… Рудый!!!

   — Почему мама к телефону не подходит? — голос дочери вяловат спросонья. — Ответь мне.

   — Нет, это ты ответь, почему ты спишь круглые сутки?! — орёт Цахилганов, переволновавшийся только что чрезмерно. — Рекуррентная летаргия у тебя, что ли?

   — Позови маму.

   — У неё теперь ночные дежурства. Она устаёт. Она просит её не тревожить.

   — Ночные? — долгая пауза.

   Степанида подозревает неладное. А кто у неё виновник всех Любиных бед?.. И Цахилганов чувствует, как прозрачные глаза дочери начинают блестеть —

   там, вдалеке.

   Это беспощадный, спокойный блеск льда…

   Продолженье, впрочем, следует почти благодушное,

   по тональности:

   — Если — с — ней — что — случится — я — тебя — убью.

   Цахилганов уже не кричит — «Как ты смеешь так разговаривать с отцом, маленькая дрянь!?»

   Маленькая изысканная, жестокая дрянь, дрянь! Сволочь!

   — А у твоего этого… — осторожно, почти вкрадчиво, спрашивает он. — У этого… как насчёт личного оружия?

   — А тебе зачем? — резко спрашивает она. — Что за нездоровый интерес к вопросам нашей самообороны?

   — У него — пистолет?

   — Нет! — отвечает дочь. — У него револьвер. Пятизарядный. Девятого калибра. Лёгкий, но с тугим курком. Если тебе это важно…
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   В самом деле, так ли уж важно,

   из чего в тебя могут шандарахнуть

   при случае…

   — Отец, а знаешь, я приеду, пожалуй.

   — Зачем? — нервничает Цахилганов, — Зачем?!. Мама собирается в Сочи. На месяц. Её долго не будет, — быстро врёт он. — А мне сейчас не до встреч. Командировки впереди. Мне надо в Германию… Ты приедешь — и будешь жить в пустой квартире, как пенсионерка. С соседом-метеорологом вежливо здороваться. И всё!.. У тебя там что, своей жизни нет?

   — Мне здесь не нравится.

   — Почему? Это же — столица великого государства Российского! А у тебя — детский сдвиг на почве любви к Отечеству. Вот и благоговей там, в сердце Родины, без грязных моих денег. Живи на грязные деньги Кренделя. Но если тебе их на что-то не хватает…

   — Это — антистолица, — мрачно поясняет Степанида. — Здесь антироссийцы живут. В основном. Точно такие же, как ты.

   — Сиди — там!!! — у Цахилганова оборвалось терпенье. — Я позвоню, тебе в Москве выдадут деньги на всё! Даже на классовую борьбу против меня, назови лишь сумму. Только не приезжай… Но запомни: на грязных деньгах чистое не строится. А если и выстроится, то рухнет, непременно рухнет. Мы это уже проходили. Пройди это и ты, если хочешь, там, в Москве… А здесь, в чёрной дыре, что ты здесь забыла? В Карагане?.. Глупая!

   …Здесь чёрная лагерная пыль свистит на ветру!

   Здесь стебли вытягивают, из этой земли каторжной,

   чью-то спёкшуюся кровь,

   загустевшую до черноты…

   Кровь!!! Они траурные, эти стебли!!! Слышишь, ты, девчонка?!.
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   Цахилганов отшатнулся от больничного зеркала —

   от искажённого страхом лица своего,

   с металлическим уродливым наростом на ухе.

   — Какая пыль в конце марта?.. — вежливо удивилась Степанида, определённо воображая себя взрослой дамой. — И почему ты так надрываешься? Трубишь, как мамонт из глубины тысячелетий.

   — Потому что… не надо тебе сюда.

   — Чёрная дыра — здесь, и я здесь поэтому, — вздыхает она покорно. — Ладно, останусь… А в Карагане всё жертвами давно искуплено, Караган к свету нынче идёт… Но ты смотри у меня там! Я про маму. Ты запомнил, да? Если с ней что случится… Впрочем, ты хоть как попадаешь в число людей, которые должны быть устранены,

   как болезнетворные, очень опасные микробы,

   или обезврежены…

   Ради жизни на земле.

   Степанида что-то там соображает ещё, у телефона.

   Нет, право, уж лучше бы грызла семечки!..

   — Хотя… — глубокомысленно произносит она. — Ты странно сейчас кричал. Как будто ты — уже не совсем ты… Говорят, вспышки теперь небывалые. Это Солнце так влияет на тебя?

   — Да. Влияет. А я влияю на него. И ты тоже.

   — Тогда… лучше бы ты спал! Спал бы беспробудно, чтоб не влиять.

   Ммм!..Опять memento — ох, опять mori!

   «А может, я преображаюсь! — едва не выкрикнул он. — Что тогда?»

   Но Цахилганов кивает, машинально кивает

   коротким гудкам в трубке —

   и не может прервать своего киванья.
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   А вообще — безобразие.

   Надо поставить девчонку на место.

   Что значит, убью?!.

   Ещё в семь лет Степанидка, к ужасу Любови, пролепетала совсем доверчиво, показывая на Цахилганова пальцем и склонив голову с белым бантом к плечу: «А когда я вырасту, я папу убью».

   Был, правда, там один… неприятный повод к этому. Когда дети постарше выследили его с Ботвич. А потом дразнили маленькую Степаниду и толкали… Но ведь она должна была про это, и про свои детские слёзы, давно забыть… Однако, нет! Твердит, твердит одно и то же —

   с ангельским видом, паршивка:

   — Земля должна быть чистой от таких, как ты. Если природа разумна, она должна тебя уничтожить. А если нет — погибнет мир, папочка…

   Ну, пусть не твердит.

   Но произносит же временами,

   маленькая, так и не повзрослевшая, дрянь!

   Сейчас она получит отменную трёпку.
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   Цахилганов опять отыскивает её номер. Он долго слушает, как уходят в пустоту бесследно его частые телефонные сигналы.

   Гудки летят из географического центра Евразии —

   над измученной полуразрушенной Россией.

   Туда, где одно ласковое, красивое, небольшое существо давно готово мысленно убрать с лица земли

   его,

   своего отца,

   будто лишнюю шахматную фигуру с клетчатой доски.

   Цахилганов, сотворивший дитя, никто иной как творец! И вот, тварь готовится поднять руку на творца, ибо полагает, что сотворена она, чистая, нечистым, видите-ли, творцом!

   Решительно — мир — сошёл — с — ума.

   Но кто-то суровый безмолвно остерегает Цахилганова: человек не может быть творцом человека. А вровень со Всевышним ставит себя…

   — дух — тьмы — понятно — понятно — отбой!

   …А может, это Любовь,

   тысячи раз обманутая, преданная им, униженная

   Любовь должна была породить именно такое дитя —

   которому предначертано расправиться с ним,

   как с осквернителем любви?

   Хм, тогда… плохо дело.

   Телефонные сигналы, летящие от отца к дочери, снова остаются без ответа. Выходит, её уже нет дома… Но — чу! — забулькала металлическая искусственная рыбка. Цахилганов быстро нахватывает воздуха в грудь, открывает рот, багровеет заранее…
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   — Ну и что ты молчишь как бешеный? — Степанида невозмутима. И она опять щёлкает семечки! — Тьфу. Смотришь в сторону Москвы своими дюбелями?

   — Я? — теряется Цахилганов. 

   Шлямбуры, дюбеля… Что-то не припомнит Цахилганов ни одной барышни в своей жизни, которая бы знала, что это такое. Ах, да — у Степаниды в школе хорошо преподавали ручной труд…

   — Конечно, ты.

   — А кто это — вы, которые должны убрать меня? Стереть с лица земли?

   — А тебе не всё равно?

   — Скверно шутишь, Степанида. Не смешно!

   — Ну, ладно. Тебе есть что сказать? Тебе, как профессиональному врагу страны и народа, есть что сказать своим недавно проснувшимся потомкам?

   — Нет… — кладёт он трубку, понимая бессмысленность любых будущих своих слов. — Нет.

   Беспощадная тварь. Кто бы мог подумать, что безропотная его Любовь родит эту беспощадную тварь. Будто он, Цахилганов, не человек, а…

   — Мутант, — подсказал кто-то. — Она, девочка, борется с цивилизацией бесолюдей…

   А бесолюди ждут, конечно, сложа руки, когда эта суровая козявка их одолеет… Да посадят её за решётку в два счёта, как только сочтут нужным! И правильно сделают! Вот и вся её борьба…

   Тюремная баланда ждёт его чистенькую Степанидку!

   Да ещё глазок в кованой двери.

   Недрёманый.
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   Странно: у Цахилганова никогда не дрожали руки. Но они дрожат у него сейчас, в палате. Странно.

   — …Опять.

   Жена повернула к нему лицо, пугающе молодое — освободившееся совсем недавно от своей приветливости, не оставившей даже двух улыбчивых морщинок по углам рта,

   — будто — и — не — было — их — никогда —

   и как же это страшно, когда у женщины в годах —

   гладкое лицо!

   — Опять…Птица. Висит… надо мной…

   Жена смотрела на Цахилганова сквозь истончённые веки, будто слепая:

   — Когти! — беспокоилась она. — …Это коршун? Или… Лунь. Лунь… Не знаю! Тень!

   — Где? — Цахилганов обвёл взглядом палату — стены, до половины замазанные зелёной краской, потолок в жёлтых разводах сырости, похожих на выцветшую карту рек. Подскажи, Люба!..

   Полудетские руки жены раскинуты, как на распятье.

   И голубоватые вены на них тоже похожи на реки,

   но только живущие.

   Две искусственные тонкие жилки тянутся к ним

   от высоких капельниц.

   Синие кровеносные русла несут в себе то,

   что назначает реаниматор Барыбин.

   И только потому Любовь ещё жива.

   — Здесь… — жена отвернулась от Цахилганова. — Или не коршун… Сыч… Мне плохо видно… Опять… Тебя нет. Давно… Почему тебя нет… нигде?
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   Неровный коричневый полукруг-полунимб в изголовье реанимационной кровати заметно потемнел: за окном по низкому небу шли облака.

   Цахилганов опять помотал руками во все стороны над белым её платком, отгоняя Любино виденье.

   — …Всё? — спросил он и, уныло вздохнув, ушёл смотреть в синеющее сумрачное окно.

   Нет, как там не крути, а если тебе не отвечает Любовь… Если тебя покидает Любовь… Если тебя покидает любовь ко всему, что ты любил когда-то, значит, уже скоро —

   скоро — в — эту — блестящую — мокрую — степь —

   и ему, Цахилганову, тоже…

   Всех поглотит, рано или поздно,

   вечная обветренная степь,

   поросшая прежде только серебристым ковылём

   и нежной терпкой полынью,

   а теперь — караганником;

   кустарником, стебли которого вытягивают из многострадальной этой земли лишь траурные — скорбные соки.

   Земля сомкнётся над каждым, как смыкается вода. Над жертвой и палачом, одна и та же земля –

   сомкнётся — бесследно — над — Любовью — над — ним — когда — нибудь…

   А город, в который он так рвался для душевного отдохновения, — он только для живых, думал Цахилганов в палате. И скоро, скоро, в нём будут жить

   совсем другие люди,

   не помнящие о прежних…
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   Отсюда Караган —

   с его толстостенными домами, о стены которых всё время бьётся упрямый, сильный, видимый ветер,

   город —

   с веретёнами неспокойных тополей вдоль шершавых тротуаров, с пожизненно угрюмыми прохожими,

   не виден.

   Хоть и крепкий он, построенный ссыльными под конвоем, но и в нём пребыванье каждого — временное, как на вокзале.

   Надо — же — везде — пребыванье — человека — временное — но — почему-то — об — этом — не — помнишь — когда — живёт — и — улыбается — и — смеётся — и — плачет — и — ждёт — тебя — Любовь — а — когда — этого — нет — душа — только — зябнет — на — вечном — вокзальном — сквозняке — и — не — радуется — тому — что — она — вечная…

   — Вы просили ваш телевизор принести. Вот вам!

   — Благодарю, Мария. А кто отломил ему рог?

   Мария топчется на пороге:

   — Там, в прозекторской, с двумя рогами стоял, работал. А тут… Извините. Ну, может, ввинтите как-нибудь? Если вы по рогам мастер, конечно.

   — Мастер. Именно по рогам. Бо-о-ольшой мастер!.. Как, впрочем, и по копытам… Ввинчу. Уж непременно, Мария. Потому что ро2 га должно быть два! У телевизора,

   как у всякой порядочной нечисти…
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   Ящичек включился сразу: человеческий самец и самка влажно елозили по губам губами, чавкая и чмокая,

   — ну — свиньи — и — свиньи —

   но вот самец изловчился и втянул в рот женское лицо едва не до бровей. В резком приступе отвращенья Цахилганов стукнул по ящичку кулаком:

   — Тошно! Изыди… Вампирят, сволочи.

   Изображенье вздрогнуло от удара, зарябило, а звук сбился на шорох, шум, шелест,

   словно экран заносила эфирная пыльная буря.

   И тут пыль, опять…

   Боже, отчего же, отчего так мучит Цахилганова, совсем не причастного к репрессиям, этот страх — слепящий, иссушающий, колючий страх перед чёрной пылью Карагана? Перед летающим по ветру, бьющимся в стёкла окон, прахом?

   Неужто вправду мы наследуем грехи вместе с группой крови и несём их в себе вечно, не находя покоя?

   Наконец он нашёл нужную кнопку.

   И всё стихло…

   Уж лучше смотреть в экран окна.
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   Своих больных город отодвинул на самый край — больничные корпуса глядят туда, где небо, степь и кромка далёкого горизонта,

   и обширные, на многие километры,

   провалы от брошенных шахт.

   А умершим город оставил одну только степь, с её тремя городскими кладбищами за дальними террикониками.

   Выходит, для успокоенья Цахилганов спешил — туда? В Караган мёртвых? Воистину, спешащий спешит к могиле…

   И дальше, чем мёртвых, город отодвинул от себя полумёртвых-полуживых, огородив их колючей проволокой, как зверей. Тех, кого называют уголовниками. Не пропадать же было совсем лагерям, оставшимся после политзаключённых…

   Но летучий, тревожный прах погибших. Куда от него деваться сыну полковника Цахилганова? Куда?!.

   — Невиновных держали там, как зверей, подлежащих усиленной дрессировке, — принялся бубнить своё Цахилганов Внешний, будто сомнамбула. — А не поддающихся исправленью убивали.

   — Как, право, просто всё в нашем государстве! Как незамысловато!

   — Точно так же, как и в любом другом, где убийство непослушных может быть изощрённей и потому незаметней.

   — Кто спорит… — развёл руками Цахилганов.

   Да, Караган — столица неволи, набитая когда-то привезёнными под конвоем людьми до предела. Потом в тюремных бараках стало много просторней, ибо жизни невольников сгорали в шахтах быстро,

   — до — угольной — черноты — а — добытая — окаменевшая — чернота — сгорала — тоже — но — в — топках — наверху…

   И туда, в лагеря, переименованные в колонии, стали загонять урок, а также шофёров, кассиров, колхозников — по весьма сомнительным обвинениям и приговорам, и это был новый резерв для работы в шахтах…

   А одну бывшую зону отвели под штрафбат –

   под — беспощадный — знаменитый — евроазиатский — штрафбат — Спасский!..
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   Навязчивые мысли-мстительницы. Это Солнце впрессовывает их в башку насильно, возбуждая некие дремлющие центры памяти!

   Живое — Солнце — опять — бунтует…

   И придётся, кажется, пережить новую вспышку. Цахилганов морщился, потирая виски.

   — Подземный рукотворный советский прижизненный ад требовал и забирал всё новые судьбы, силы, знанья, — негромко твердил Внешний, не желая выходить из мысленной колеи. — Там, в шахтах, они обугливались преждевременно, и каменели, и превращались затем в свет, сжигаемый наверху.

   И этот свет можно было без особого труда расточать затем на строительство земного коммунистического общего рая.

   Хватит же, довольно, хотел закричать Цахилганов. 

   Уж лучше бы это Солнце погасло совсем!

   Однако, зажав уши, он только кивал себе, бормоча:

   — Но мы, дети номенклатуры, приватизировали коммунистический рай, поделив его между собой — между сообщниками воровства… Мы украли у трудового народа заработанный им, оплаченный кровью соотечественников коммунизм. Мы разодрали его на куски! Мы завладели, каждый, своим кусочком прижизненного рая! Всё признаю, со всем соглашаюсь. Да пощади ты меня, макрокосм, иначе голова моя треснет, как гнилой орех…

   Но — долго — ли — быть — каждому — такому — небольшому — земному — персональному — раю — если — в — чрево — земли — не — загонять — новых — рабов?
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   Новости!

   Пока Барыбин не отобрал телевизор, надо…

   — Не включай, — посоветовал ему Внешний, — Поздно! Всё самое главное уже свершилось — всё произошло сегодня за экраном. И это никогда не попадёт в газеты… Только что на острове Мальта международные Хозяева планеты согласились с необходимостью создания международных концентрационных лагерей для инакомыслящих, — добавил он хладнокровно. — Начнут с террористов, в порядке борьбы с международной общей угрозой, а там — очередь за мыслителями. И…

   — всякий — бунт — и — даже — тихий — ропот — станут — невозможными.

   — Ты хочешь сказать, что знаешь теперь больше меня? — недоверчиво косился Цахилганов в сторону зеркала.

   — Но ведь и ты знаешь, что это — самый дешёвый способ наживы: лагерный капитализм. Дешевле этого, как показало строительство лагерного коммунизма, ничего не бывает. Великий эксперимент Троцкого, апробированный на просторах красной России, ныне переходит в свою новую, глобальную фазу, уже без прежних лживых догм —

   они отпали за ненадобностью.

   — Значит, апокалипсис…

   — Именно. И ты, ты назван в этом международном совещании автором идеи международного лагерного капитализма,

   — к чести Митьки Рудого, который мог бы присвоить себе идею целиком, заметь —

   и это новая эра на земле. Короткая.

   Последняя.
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   Короткая, последняя.

   — …А основоположник — я: Цахилганов, сын полковника Цахилганова. И что теперь? Я должен этому поверить?

   Своей выдумке поверить?!.

   — Решай сам. Но знай: вот-вот будет предпринята попытка внедрения лагерного капитализма на практике, пока — на наших просторах. Начиная с Карагана… Не отпирайся: с твоей подачи! Потом этот новый лагерный порядок сотрёт границы государств и обнимет всю землю. Он употребит, пустит в дело, себе на пользу, всех разорённых, мятежных, сирых, изгнанных из квартир за неуплату, всех недовольных мировым порядком, да…

   Цахилганов растерялся. Игра собственного его воображения зашла слишком далеко.

   — Нет, при чём тут я?!! Они сами додумались! Сами!!! Своею сотней голов. Чудище обло стоглаво — оно давно всё это изобрело! А я только присоседился. К тому, что произросло из глубины веков! Прикинул, балуясь, что с этого мне можно получить… Если я опередил ход событий, то чисто случайно. И имя моё, внесённое будто бы в анналы апокалипсиса — чушь. Мои пьяные слова, я и выдал-то их лишь затем, чтобы Рудого не тянуло на нежности!

   Чтоб огорошить! И отгородиться…

   — Только вот беда: Рудый отнёсся к ним более чем серьёзно. Он даже навёл о тебе все необходимые справки. И представил их, где следовало.

   — Оформил меня, короче… Я понял: Рудый меня нарочно подставил. Чтоб в истории человечества не его имя красовалось в сочетании с теорией лагерного капитализма, а моё. Имя Цахилганова. Сына полковника Цахилганова…

   Впрочем, какая история? Прах, прах…

   Чёрная пыль — по всему белому свету,

   и никакой больше истории!..

   Да что же я-то о нём справок не навёл?

   — Ты прячешься от Рудого. Забился в реанимацию, к Барыбину.

   Где ещё жива Любовь.
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   Но Цахилганов уже был озабочен другим. Схватив сотку с тумбочки, он отыскивал номер, который и так знал наизусть —

   как наиболее важный.

   — Жужуля, — сказал он секретарше Соловейчика проникновенно до приторности. — На тебе сейчас тот самый сногсшибательный жёлто-горчичный прямой костюм,

   — в — котором — она — похожа — на — автобус — да — на — Икарус — двухсоставной — перед — каковым — уж — точно — никто — не — устоит —

   или то дивное чёрное платье с красной шалью, увешанной кистями,

   — в — котором — она — ходит — как — гроб —

   или что там на тебе?.. У меня, между прочим, заготовлен солидный пузырь «Сальвадора». Я собираюсь подарить его одной молодой особе, умеющей одеваться с большим вкусом!

   — «Дали» я раньше любила, — со вздохом признался важный девичий голос. — Но теперь они мне не нравятся, эти духи, потому что не модные. Я же говорила! Вы забыли?

   — Забыл! — радостно вскричал Цахилганов. — И забыл фамилию того политтехнолога. Который на днях из Кремля к вам приезжал.

   Его ведь, Рудого, здесь ещё не было? Или он всё же наведался в Караган?

   — А, вы про того, коротко стриженого? Его фамилия… Сейчас посмотрю…
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   Шуршит бумагами важная Жужулька, перебирает их своими пальчиками-коротышками, так и не отросшими с десятилетнего возраста.

   — …Рудый.

   — Как?!

   — Рудый. Дмитрий Борисович. А он говорил, что хорошо знает вас.

   — Ну, меня-то он не разыскивал, надеюсь? У меня сотка обнулилась…

   Секретарша, затаив доходную информацию, хищно промолчала.

   — Значит, стриженый? А где же он растерял свои пёсьи кудлы? — живо полюбопытствовал Цахилганов. — Крашеные? Абрикосовые?

   — Не знаю. Во всяком случае, не у нас, — озадачился девичий голос. И предположил. — Наверно, в Кремле.

   — Но я вообще-то не про то, Джулия. Он потом никак не проявлялся?

   — Как бы вам сказать…

   Ни за что не расколется задаром, сколько не тискай её впрок по углам, головоногую.

   Головоногую, хохотливую.

   — А что бы ты себе ещё хотела, крошка? Мне важно угодить тебе побыстрее.

   — …Звонил. Он. Шефу, — понизила голос секретарша. — Они согласовывали какой-то вопрос, о новой программе. Связанной с Раздолинкой. А ещё раньше… Москва запрашивала бумаги на вас. Я лично готовила. Разговор шёл о каком-то вашем назначении. Крупном. В Москву.

   — А шеф — что?

   — Он человек осторожный. Критически настроенный.

   — Жужу, ты так и не призналась, что тебе нравится кроме «Дали».

   — Ну, не буду же я его расспрашивать! Нам не положено. А так — люблю морские путешествия. И забудьте вы про духи! Сколько раз повторять?..

   Так что — путешествия, только путешествия.

   — Но, позволь, а как же «Мацусима»? Или как их там? В прошлый раз ты мечтала о каких-то…

   — Ой. Духов у меня полный шкаф. Оставьте вы свои пузырьки для кого-нибудь попроще! Только путёвки. И не будем больше тратить время на пре-пиранья,

   — пиранья — нет — какая — же — пиранья —

   кто следующий? Что там у вас?..

   — Погоди! А может, встретимся? Развлечёмся, как тогда? В усадьбе? Ещё разок?.. Потолкуем. Обнимемся. Покормим выхухоль.

   — Что-о-о?

   Презрительный вопрос не требовал ответа. Секретарша отключилась.

   Отвергла его гаметы, не годные для продленья жизни в вечности.

   …Позор, Цахилганов. Теперь тебя отшивают даже секретарши. Претенциозные дуры. Ме-тёл-ки

   — тёлки —

   с собачьими именами.

   Позор.
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   Как же быстро закрутилось это дело. Хотя, когда речь идёт о сверхприбылях в мировом масштабе,

   проволочек не бывает…

   — Рудый учился вместе с Соловейчиком в Высшей комсомольской школе, — уточнил Внешний. — В общем, ты доболтался. А они — спелись.

   Да, тут уж не до половых клеток. Живые они у тебя или дохлые, не очень-то теперь и важно.

   — Но… Соловейчик, он спешно превращается сейчас из демократа в патриота, — со слабой надеждой на лучшее прикидывал Цахилганов. — Это у них становится модным, и он может воспрепятствовать…

   Хм, в патриота своего кармана, разумеется.

   — Ты веришь в казённый патриотизм? В ширму?! Не притворяйся… Тебя вот-вот позовут. Будь готов, — звучало и звучало мысленное эхо.

   Будешь — готов — будешь — будешь…

   Вдруг Митькин жеманный голос прорвался в палату без всякого телефона, и Цахилганов вздрогнул.

   — Москва — это ненадолго, дружок; тебя переведут в Международный центр внедрения антитеррористической экономики. Да, репрессивной экономики, и если всё пойдёт так, как идёт…

   — Слушай! Но откуда вы, там, знаете, как всё пойдёт? — закричал он на Рудого.

   Моделируют планетарные ситуации, а сами больше, чем на слуг антихриста, не тянут.

   — Знаем, дружок. Не бойся.
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   — Не бойся! — откликнулось пространство ласковым голосом Степаниды. — Этого не случится в любом случае. Даже если ты будешь вынужден пойти на предательство, тебя своевременно устранят. Наши люди. Это штурмовики освободительных народных полков…

   У них чёрные буквы «РО»

   на белых головных повязках.

   — Россия — Освобождённая…

   — Я счастлив! — высокопарно съязвил Цахилганов и лёг на кушетку вниз лицом. — Благодарю, теперь я спокоен… Впрочем, если у народа есть враги, то должны быть и защитники.

   — Их боится твой политтехнолог, — разговаривало с Цахилгановым пространство голосом Степаниды. — Он теперь часто меняет внешность и охрану. И скоро доменяется до того, что вся охрана его будет состоять из штурмовиков. Они-то и справятся с ним. Понимаешь?

   — Да сказал же! Понимаю…

   Появление народных защитников неизбежно. Оно вызвано появлением врагов.

   Но неужели у Степаниды нет даже капли жалости

   к нему?

   Враг, враг… Всем-то он враг.
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   Пятна на Солнце… Солнце бунтует, поёживался Цахилганов.

   — Солнце никогда не бушевало так прежде, — печально говорила между тем Степанида. — Что вы, все, сделали с Солнцем? Зачем?.. Зачем вы оставили нам только один выбор: быть либо рабами, либо штурмовиками?

   Либо рабами, либо штурмовиками…

   — Но… Вспышки — они проходят, девочка! Проходят сами собой…

   — Вспышки несут людям временное, хоть и болезненное, прозренье. Однако если ничего не менять, грозное Солнце станет багровым. И однажды оно убьёт всех полной и окончательной, насильственной ясностью. Если мы не окажем сопротивления злу.

   — Я знаю, Степанида. Я же всё вижу! — покорно согласился с ней Цахилганов. — Но… не самый глупый человек твой отец. И не самый подлый. Может, именно я придумаю, как выйти из этого без… гражданской войны. Надо — без крови! Без крови! Хватит — крови!.. Только бы понять, что именно мне следует предпринять.

   Важно определить гнездо крамолы!

   Вот: гнездо крамолы!

   В себе — и в мире.

   Чтобы уничтожить оба,

   ибо одно есть отраженье другого.

   И… одно без другого… неуничтожаемо.

   — Слышишь, Степанида? Только одолев гнездо крамолы в своей душе, человек может затем…

   — У тебя очень мало времени. У нас. С тобой. Мало. Поторопись.
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   Гнездо крамолы. Одно — в Цахилганове. А мировое? Где оно?

   The sim shines bright in the old Kentucky home…

   — Откуда у тебя волдыри на локтях? — снова спрашивает он девочку-подростка, но не удивлённо, как прежде, а скорбно.

   — Оттого, что я стреляла с упора, — доносится из прошлого невинное, доверчивое признанье.

   Тогда Цахилганов не обратил на это особого внимания. Хотя мог бы призадуматься. Два года назад.

   А вдруг застрелит кого-нибудь в праведном порыве?

   — …Степанида! Садись, подвезу. Я как раз домой. Уф, жарища.

   Но Степанидка важно шествует по тротуару с двумя, ещё бабушкиными, полными авоськами: она купила на базаре картошку — для дома. Шкандыбает в белых босоножках на высоченных шпильках и косится:

   — Дотащу. Сама.

   Потом сердито сдувает тополиный пух с носа:

   — Пфу. Езжай себе!.. А то ещё меня с тобой кто-нибудь увидит.

   — Не сядешь, значит?

   — Нет.

   Цахилганов, покорно кряхтя, выбирается из машины. Он отпускает шофёра. И теперь, с надувшейся Степанидой, они несут картошку вместе. Мимо тира.

   — Что? Зайдём? — усмехается Цахилганов.

   Она ставит авоську на землю, поправляет белоснежную кофтёнку с короткими рукавами и удивлённо вскидывает светлую бровь:

   — Туда?.. С ума сошёл? У нас же руки после картошки будут трястись… Впрочем, давай. Если ты так хочешь.

   И Цахилганову невдомёк, почему базарная шпана и подростки у кинотеатра легонько пересвистываются, переглядываются, переговариваются, завидев его дочь издали.

   Впрочем, старые, чистые джинсы ловко сидят на ней, да и пшеничная тугая коса мотается за спиной весьма… завлекательно; разве не понятно?

   Хм. Малолетняя шпана и подростки двигаются за ними следом, на почтительном, впрочем, расстоянии.

   К чему бы это?
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   В железном ангаре прохладно и сумрачно. Пожилой кавказец-тирщик, утопающий в собственной бороде, словно в диком кусту, кивает Степаниде поверх других голов, сузив звероватые глаза,

   — они — поблёскивают — двумя — непримиримыми — лезвиями —

   и бесцеремонно забирает у посетителя-мужика третью винтовку слева.

   — Это её, — он хмуро тычет пальцем в сторону девочки.

   Мужику хочется повозмущаться, но он засматривается на Степаниду. Та стоит, словно у себя дома, и деловито растирает руки —

   от самых кистей —

   задрав их вверх.

   Она раскачивается и перетаптывается на тонких шпильках, словно молодая, небольшая, нервная кобылка перед забегом… И великовозрастная ребятня потихоньку заполняет тир, занимая место у стен.

   — Десять? — отсчитывает пульки перед Степанидой кавказец.

   — Десять! — Цахилганов лезет за кошельком, чтобы расплатиться.

   Но кавказец не слышит его, Цахилганова, не берёт его денег и не замечает — его — вовсе! Он уходит зажигать тонкие парафиновые свечи.

   Все они вскоре пылают в ряд

   там, в глубине тира,

   крошечными, будто капли, огоньками.
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   Степанида берёт тяжёлую винтовку с осторожной кошачьей грацией. Откидывает тугую косу на спину. Опирается на локти. И подростки за её спиной замирают, как вкопанные. Сосредоточилась базарная шпана у задней стены…

   Нет, что этой подозрительной толпе тут надо?

   Лишь два взрослых «пиджака» с винтовками принимаются лупить по огонькам беспрестанно. Беспрестанно, безуспешно… Однако с досады переключаются вскоре на жестяные обшарпанные мишени,

   обширные — как — днища — вёдер.

   — Подожди, — волнуется Цахилганов, заодно присматривая за авоськами на подоконнике. — Ты неправильно держишь оружие. Прижимаешь приклад к ключице. А надо — вот так, к плечу…

   Краем глаза он замечает, что подростков в тире уже полным полно, и что все они ждут чего-то,

   — а — ещё — переглядываясь — ухмыляются — его — словам —

   или это ему только показалось?

   — Вот… Вот так! — поправляет Цахилганов ложе под её щекой.

   Степанида разворачивается вместе с винтовкой — и Цахилганов пятится от неожиданности:

   лицо дочери побледнело от гнева.

   — Не смей меня учить. Никто и никогда — вы! — не смейте меня ничему учить!!!..Отойди.

   Топнув ногой, успокаивается она мгновенно. И снова мягко, ласково припадает щекой к прикладу.

   Господи! Степанида! Так держат скрипку, а не оружие!..

   Цахилганов растерян. Он пятится к стене, в тень, под насмешливым, непонятным, мимолётным взглядом кавказца,

   под быстрым взглядом, полоснувшим его по лицу небрежно.
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   Степанида, пригнувшись, замирает.

   В тире тихо. Даже «пиджаки» перестали палить впустую по огромным жестяным мишеням. Только поднявшийся вдруг ветер на улице гонит по железной крыше ангара взметнувшуюся

   — шуршащую — будто — частый — дождь —

   чёрную пыль Карагана.

   Степанида целится в тонкий фитиль — в нитку, пылающую там, вдалеке. И Цахилганов успевает заметить, как плавно, вкрадчиво она отжимает спуск, слегка потянув ложе на себя.

   Но жёсткий хлопок её выстрела всё равно раздаётся неожиданно.

   Первая парафиновая свеча в длинном ряду зажжённых почему-то уже погасла. И на неё, погашенную выстрелом его дочери, с удивлением смотрит ничего не понимающий Цахилганов.

   — Ммм, — проносится за спиной осторожный выдох подростков.

   Степанида снова растирает руки, сильно прикусив губу. Потом она деловито гасит выстрелами свечу за свечой,

   все — подряд,

   перезаряжая винтовку быстро и ловко.

   И на неё, стреляющую, неотрывно смотрит своими лезвиями прищурившийся кавказец.

   Нет, так смотрят — не на девочек, не на девушек, не на женщин. Так, пожалуй, смотрит игрок за картёжным столом — на другого игрока, выигрывающего партию за партией.
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   Она промахивается только на десятом выстреле, состроив недовольную мимолётную кошачью гримаску.

   — Давай — выстрел твой, выстрел мой, — деловито предлагает, нет — ставит Степаниду в известность, бородатый кавказец. — Перестреляешь меня — твои пули бесплатные. Идём на десять.

   И Степанида без улыбки кивает ему, соглашаясь.

   Снова возбуждённо гудят и перешёптываются подростки,

   — в — тире — уже — не — протолкнуться —

   они оттесняют Цахилганова вплотную к стене —

   его вместе с тем мужиком,

   забывшим закрыть рот

   ещё после первого её выстрела.

   Кавказец выходит с собственной, потёртой, винтовкой с укороченным стволом и встаёт рядом со Степанидой: лохматый чёрный пожилой дикобраз — с его хрупкой, гладко причёсанной девочкой. Парафиновые свечи пылают снова.

   Одну гасит выстрелом Степанида. Другую погасил прилежный выстрел горного человека.

   Подростки с базара болеют за Степаниду, за его Степаниду, все как один! Ах, да, кавказец — казённый человек. А она — пришлая. Своя…

   В оглушительной, сосредоточенной тишине раздаются редкие выстрелы: её — его. Степанида выбивает десять из десяти. Кавказец же, непонятно усмехаясь, промахивается на своём восьмом выстреле, потом — на десятом.

   Торжествующий вопль подростков

   взлетает под железный потолок,

   шумящий от летящей поверху пыли,

   как от ливня.

   
190

   Но вот кавказец выкладывает на прилавок перед Степанидой десяток бесплатных пуль:

   — Приз.

   И потом неотрывно следит издали, как Степанида бьёт по горящим фитилям, не промахиваясь уже ни разу.

   Толпа подростков снова приходит в движенье, гудит возбуждённо. Как вдруг кавказец небрежно подкидывает свою потёртую винтовку и ловит тут же. Скалясь, он трижды стреляет по фитилям трёх оставшихся зажжённых свеч —

   навскидку,

   с одной руки,

   почти не глядя.

   И все три огонька — гаснут.

   — …Нормально, абрек, — после долгой паузы кивает Степанида, не отрывая тяжёлого, льдистого взгляда от его винтовки —

   и застывший этот взгляд можно понимать одним лишь образом: она научится стрелять навскидку.

   — У тебя руки слабые! — торопится заметить Цахилганов. — Так у тебя никогда не получится. У женщин ноги сильные, а руки…

   Дочь смахивает ладонью напряженье с глаз, выходит в раскрытую дверь легко, будто с танцев. 

   — Заходи всегда, — сдержанно говорит ей в спину кавказец, вытирая тряпкой пыль с барьера.

   Спокойная — вот зараза! — та не оборачивается. А раскрасневшийся до жара в ушах Цахилганов тащится с двумя авоськами следом,

   как последняя какая-нибудь шестёрка.
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   Он плетётся за Степанидой под грохот выстрелов –

   кажется, там, в тире, к винтовкам ринулись все разом.

   На улице Солнце и сухой скорый, чёрный ветер, который хлещет по их лицам.

   — …Ну, ты даёшь, старуха!

   Он слышит в голосе своём невольное подобострастье.

   — Давай без оценок, — обрывает его Степанида, поправляя с прилежностью белоснежный ворот своей блузки и отбирая у него одну авоську. — …Просто здесь винтовка у меня хорошо пристрелянная. Из другой, чужой, могло быть хуже. Немного — хуже.

   — У тебя кровоподтёк на ключице, — с удивленьем замечает Цахилганов. — Посмотри, там же синячище со сковородку!

   Багровое огромное пятно на тонкой, нежнейшей коже…

   — Это не от винта, — спокойно отмахивается дочь, прикрывая кровоподтёк тонким воротничком. — От винта только кожа краснеет. Синяки от двустволок. От одной — двенадцатого калибра, и от другой — шестнадцатого.

   Там — отдача.

   — …А лейтенантик? Тот, который провожал тебя в прошлом году? — медленно соображает Цахилганов. — Не учил ли он?..

   — Из калаша, — солидно кивает Степанидка. — Тот — из калаша. Но только два раза. У них выстрелы подотчётные… А ты, небось, думал, он меня, как малолетку, кадрит? Да?.. Ружья держит Ром. У себя на старой даче. Разные. Вертикалки, горизонталки… Ты зачем его Кренделем зовёшь? Он, кстати, скромный. В отличие от некоторых…

   Она вдруг оживляется, вспомнив что-то весьма занятное, и даже останавливается, сморщив нос от удовольствия:

   — Есть у него одно ружьецо… нарядное. Дамское. С посеребрёнными стволами. Зауэр 1897 года. Приятное. Дивное! Только… вёрткое, гадство!

   Неужто дочь способна выругаться поосновательней?

   Но подозрительного мимолётного взгляда отца Стеша совсем не замечает.

   — Лёгкое слишком! — с сожалением, восхищеньем, огорченьем говорит она. — К тому же калибр нестандартный! Такие патроны запаришься искать. И потом, эти раструбы… Совсем, совсем не годное для боевых действий. Жалко, правда?

   — А как тебе пистолеты?

   — Тьфу. Не люблю, — мотает головой Степанида, мрачнея. — Стреляю, но… Они тупые. А вот зато револьверы! Сами к руке льнут. И такие чуткие! Такие умные, ну… хоть целуй их!
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   Степаниде надо, чтобы у неё всегда был тугой и сильный живот. Однако от лени она не хочет делать зарядку. Поглядывая в телевизор, Степанида укладывает на живот тяжёлые тома. Брокгауз и Эфрон напрягают сейчас и укрепляют её молодые мышцы.

   — Степанида, у тебя не всё в порядке со средой. Лучше бы её сменить. Все эти военные… Шпана вокруг какая-то, грубое мужичьё… Для чего тебе стрельба?

   — Угу, — соглашается она рассеянно. — Вышивала бы лучше гладью. Вязала бы макраме. Крючком.

   — А что? Вполне приличное занятие… Хочешь, куплю тебе современную швейную машинку? Или беккеровский белый рояль?

   Снисходительное хмыканье с дивана, небрежное перекладывание ноги на ногу, вращательные движения стопой и — ни слова в ответ.

   — Наймём, если хочешь, учителей английского и французского, буду отправлять тебя за рубеж каждый год, для практики. Ты окажешься в элите общества… Там Эйфелева башня.

   — Она кривая!

   — Импрессионисты…

   — С ушами и без, — поддакивает ему дочь, поглядывая холодно с дивана. — И горбуны. И сифилитики. Лягушатники, в общем.

   С таким отцом она может многое себе позволить. Очень многое. Почему она не пользуется этим?!

   — Ну, допустим, не только сифилитики…

   Дочь позёвывает широко, как пантера. Подрагивает её блестящий язык. И вот она обещает, вытирая проступившие слёзы кулаками:

   — Да, сейчас брошу лежать и поеду глазеть, вместе с другими идиотами, на чёрную икону Малевича; молиться пустоте… Ты что, не чувствуешь разве? Как абстрактные картины вытягивают из зрителя энергию? Они требуют заполнения, а значит — донорства от всякого смотрящего. Они живут энергией живущих, эти чёрные, алчные дыры искусства!

   Что это? Своё?.. Вычитанное? Услышанное?

   — Ой, только не надо употреблять при мне слово «энергия» в таком смысле! — решительно протестует Цахилганов. — Как физик-электронщик по образованию, я этого терпеть не могу.

   — Ну и не терпи.
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   Уйти молча в свой кабинет — бывший отцовский?

   Как-то не по-мужски…

   — А жалкие картины из Раздолинки, которые ты у себя развесила? Эти фанерки, картонки? Они что, много тебе дают?

   — Много, — изрекает Степанидка враждебно, отрывисто, угрюмо. — Они… глядят… Их нельзя закрывать от людей, потому что… они требуют соответствующих поступков от живущих. Ой, ты не поймёшь… Эти художники главное знали, как нельзя жить!!!..Они передают это смотрящим на них. Те. Которых за людей не считали.

   — Тебе?.. Передают?

   — Мне. Мне!..

   Надо же, Цахилганов со временем усвоил целиком почти весь варварский словарь дочери! Со всеми её «энергиями» и «откорячками». Как незаметно всё это произошло…

   — Но почему-то в мире шедеврами считаются те картины, а не эти, — упорствует Цахилганов. — Ты мало видела подлинных работ известных художников… Высокое искусство, между прочим, облагораживает даже тех, кто закончил школу в Карагане. Так что, подумай.

   — Щас.

   — Подумай!

   — Ага. Непременно.

   Родила бы она, что ли, скорей…
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   — Далась тебе эта пальба… — ворчит Цахилганов. — Ну, скажи, зачем она девице?

   Великий генофонд прошлого опасно качнулся на её плодоносном животе, накренился. Дочь потягивается, придерживая тома на животе,

   чтоб не свалились.

   — Благодаря таким, как ты, папочка, в моей стране столько дерьма развелось! Что женщине очень легко попасть в неприятную зависимость от какого-нибудь козла… Так вот, — лениво сообщает ему дочь, вращая теперь сразу обеими, задранными вверх, босыми стопами. — Я никогда, никому не позволю помыкать мной, как ты — мамой. Ни-ког-да! Ни-ко-му! И ты мне в этом — не мешай… Число врагов, к тому же, у нас катастрофически растёт. Благодаря вам, отцам. Враждебный козёл — это ещё опасней, чем влюблённый… А от вашего сильного пола можно ждать лишь одного. Знаю, знаю, не маленькая! Если я не позабочусь о великолепной самозащите, ваш пол очень быстро сделает из меня котлету. Общепитовскую. Так ведь?..

   Дочь хмурится, что-то припоминая и чешет пятку пяткой.

   — Ты спрашивал, почему я злая. А ты знаешь, в кого теперь превращаются добрые и отзывчивые?

   — Ну? И в кого же?

   — Их употребляют напропалую все, кому не лень! А они горько плачут. И рыдают: «За что нам это?»…И так — всю жизнь.

   Она лепечет ещё что-то, но у Цахилганова рассредоточивается внимание. Над чревом его дочери…
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   Над чревом ещё не плодоносящей, но — плодоносной его дочери высится гора выдающихся судеб предшествующих веков. Пирамида из томов колышится от её ровного, сильного дыханья.

   — Ты… женщина! — подыскивает слова Цахилганов. — А сила женщин — в притворной слабости, в хитрости, в предусмотрительности. Поверь, я знаю их. И я знаю, что выигрывают в жизни только хитрые дамы, Стеша!

   Хитрые, а не сильные.

   Жизни великих предков вздымает её юный живот и опускает. А голос с дивана — умненькая флейта — звенит так неподражаемо нежно,

   — что — нежность — эта — не — предвещает — ничего — хорошего.

   — Интересно… Какой это дурак сказал тебе, будто всё на свете ты знаешь лучше всех? — размышляет дочь и пожимает плечами. — Всё, что правильно, то ясно и просто. У меня всё просто. А у тебя — бардак снаружи, а потому бардак в душе… То шнягу в натуре гонишь, то пустотой прельщаешь. Нравоучитель, тоже мне… Понты твои — дешёвые! Пристал, как банный лист.

   Она с ледяным любопытством смотрит на отца, в упор, поджав губы. И знает, что он сейчас заорёт,

   как резаный.

   И Цахилганов орёт и топает:

   — … Опять за своё?! Не смей грубить мне!!! Дрянь… Мерзавка! Возьму ремень!.. Я научу тебя уважать старших…

   Лёгкий осторожный поворот головы в сторону,

   чтобы не уронить пирамиду великих предков со своего плодоносного живота,

   ленивая улыбочка — и новый скучный зевок:

   — Уважать? Вас?!! За что-о-о?.. Всё бы тебе шутить. Родимый.
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   Но теперь, в реанимации, Цахилганов соглашался со Степанидой.

   — Я так кричал на тебя, а ты… Может быть, ты была права, котёнок. Только… Только я не понимал многого. Например, как можно любить цветение жгучей крапивы. Помнишь? В мае ты ставила куст в стакан с водой. Белые изысканнейшие цветы крапива прячет под зубчатыми листьями… У тебя на столе стояла по весне не какая-нибудь привозная гвоздика, а неизменно — подзаборная крапива, радость зэков. Я не понимал этого… Тебе тяжело, наверно, было тогда? Просыпаться — и видеть в своей детской комнате все эти натюрморты, перевитые колючей проволокой. И засыпать, глядя на ослепительные прожектора, запечатлённые ими, погибшими в Карагане,

   — тебе — в — лицо — всё — детство — били — прожектора — прожектора — из — прошлого — Стеша!

   Он сидел на больничной кушетке,

   раскачивался, туго кутаясь в байковый халат,

   и торопился понять себя —

   и дочь, которой здесь не было.

   — Ну, зачем?! Зачем отцы уничтожали в Карагане художников, не понимаю. Художников-то — зачем?! И мы… При демократии мы действовали точно так же: не давали выхода их искусству, их знаниям, их открытиям… Да, мы тоже лишили возможности творить и обнищавших художников, ушедших в маляры, и честных писателей, ушедших в самоубийцы после продажи своих личных библиотек…

   Россия всё время затыкала творческие вены своего народа страшными тромбами нужды! И ведь не от бедности. А так…

   И это гигантское русское напряжение, не находящее выхода при жизни, оно ещё… ударит по благополучным;

   — непременно — куда — ж — ему — деться — ударит —

   рано или поздно.

   — И получим тогда все мы, преуспевающие, от озверевших творческих ребят по полной программе, — бормочет Цахилганов. — За всё. Сполна.

   — За грехи свои — и за грехи родителей, — внятно договорил вместо Цахилганова чей-то женский голос, не похожий на голос его дочери. — Всё по грехам…
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   — Кто это сказал? — спросил Цахилганов тревожно. — Кто?! Кто здесь ещё?!!..Никто не смеет корить меня отцом, никто не знает толком его дел.

   Он мог быть творителем блага в системе зла!

   — Ну, этого в чистом виде не бывает… А чего ты так испугался-то вдруг? — спросил его Внешний с усмешкой. — Нет тут никого. Из лагерного контингента мало кто остался в живых. Так что, попрекать тебя отцом особо-то некому. Да они сюда и не придут, старики уцелевшие…

   — А мать, мать Мишки Барыбина? — оглянулся на дверь Цахилганов. — Это она сейчас говорила? Я узнал её!

   Такой прокуренный голос не спутаешь ни с чьим…

   — Да она же умерла.

   — Но — вспышки! При вспышках видно, как здесь ходят святые, — простонал Цахилганов. — Святые… Страдальцы, мученики… Они, кажется, не умирают.

   Умирая, они не умирают!

   — Пустое всё, даже если так, — успокоил его подобревший Внешний. — Ты же знаешь их, бывших политзаключённых. Они совсем не страшные…

   — Я? — всё ещё озирался Цахилганов. — Я — знаю. Многих. Многих… Конечно. Я вырос в Карагане…

   Да, многим из освободившихся политических возвращаться уже было не к кому, или некуда, или незачем. Тогда они становились обыкновенными жителями Карагана. Как суровая мать его приятеля — реаниматора Барыбина, например. И Мишка, обхватив мяч, снова кричит в их общем дворе:

   — …Мама! Мама! А мой отец — кто? Вон, его, цахилгановский, чекист! А мой?

   — Не твоё дело.
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   Кажется, эта барыбинская мать, курящая на ходу «беломор» и жгуче глядящая по сторонам исподлобья, тощая и прямая, как древко знамени, совсем, совсем не поддалась исправленью —

   а — зачем — же — её — выпустили — из-за — чугунной — решётки — надо — будет — спросить — папу…

   — Это — не — твоё — дело. Вот вам деньги на крем-соду. Марш гулять.

   Но, какая там крем-сода, когда в самой середине города щебетал, выл, мычал, трубил — зоопарк! А в середине зоопарка, за чугунной решёткой, жил мощный слон Батыр, разматывающий хоботом и готовый снести прочь все эти железные прутья неволи,

   заключённый слон.

   Да, слон… Да, всё остальное располагалось вокруг Карагана, будто годовые кольца. Сначала, по кругу, — живущие. Потом — больные. Потом — мёртвые. Потом — полуживые-полумёртвые…

   Город Караган — чёрное Солнце Евразии — жил,

   заметаемый

   то чёрными горючими песками, сорванными с земли,

   то лютыми колючими метелями,

   заметающими всё тёмное и превращающими всё грязное в белое,

   в безупречно белое, в безжизненно студёное —

   Караган его, цахилгановского, детства жил вокруг слона…

   В — чёрном — Солнце — Евразии — в — те — советские — годы — трубил — радостный — молодой — слон — заключённый — слон — могучий — Батыр…

   Но семь зон Карагана — случайно ли, нарочно ли — по модели совпадали с планетарной, солнечной, системой. И Константин Константиныч Цахилганов не терпел даже малейших искажений антисолнечной рукотворной схемы, а потому — гневался и разоблачал.

   Разоблачал — и гневался.
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   Помнится, отец Цахилганова никак не хотел мириться с тем, что, уж после смерти товарища Сталина, центр Евразии вдруг неожиданно совместили с этой клеткой, сославшись на происшедшие незаметные тектонические сдвиги.

   — Какая чушь — слон!.. — волновался он даже десять лет спустя. — Это иделогическая диверсия!

   — А — никакая — не — топография…

   — Точно в центре Евразии строилось здание ОГПУ в тридцатом!.. — горячился Константин Константиныч. — Вокруг этого центра, словно вокруг Солнца, мы открыли отделения лагеря в радиусе четырёхсот километров! — показывал он сыну на карту, висящую в его кабинете, — Земельная площадь его — пожалуйста! — была 20 тысяч 876 квадратных километров. Мы втянули сюда со всего Союза, на освоение степей, около миллиона человек! Мы, коммунисты, выполнили свою святую миссию — мы заставили их повторить жертвенный подвиг Христа!.. И сотни тысяч людей — повторили его — здесь! Вот он, центр Евразии — новая Голгофа. Советская Голгофа! — стучал и стучал Константин Константиныч по карте. — А тут… Какой ещё, к такой-то матери, слон?! Что за кощунство, поставить в центр всего — животное, вместо ОГПУ?! Какие после всего этого могут быть перемещения? Какие тектонические сдвиги? Потрясающее кощунство. Потрясающее неуважение к жертвенному подвигу народа…

   Нет, это не география, уважаемые члены Политбюро. Это — прямая идеологическая диверсия, братцы. Преднамеренное, злостное надругательство над высшим смыслом массовых жертвоприношений! Совершённых во имя будущего.
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   — …Всё будет рано или поздно пе! ре! смо! тре! но!.. — вытирал отец гладкий лоб платком. — Поставить в центр не политику, а животное… Нет уж, такое добром не кончится!

   Но… школьнику Цахилганову топографические споры, долго ещё продолжавшие волновать Караган, были ни к чему.

   Ах, молодой Батыр, шевелящий за решёткой огромными, ласковыми ушами, как опахалами!

   И не всё ли равно, что бормочет почерневший от раздумий, старый отец, Константин Константиныч Цахилганов,

   привычно нашаривающий что-то

   под своим письменным столом,

   на узкой подножке,

   сбоку…

   — Ну, доиграются они, глумливые поколения. Дождутся они воскрешения системы! Когда восстанет «Ослябя»!.. Посмотрим… Наступит ещё она, эра великого очищения страны: эра возмездья. «Ослябя», возможно, сметёт нас — значит, так нам и надо. Зато потом… Но из них, нынешних святотатцев, не уцелеет никто! Не слушай. Принеси стакан. Да поживее, ты. Пионер! Нерадивый…

   Впрочем, не надо. Ладно. Я… так.
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   В Карагане долго ждали, когда Батыру наконец привезут юную слониху из Оренбургского зоопарка. Однако, договорившись о том, специальные люди забыли это сделать. А Батыр не умел им ни о чём напомнить. Только хромой служитель зоопарка, кормивший его и чистивший клетку, горевал вместе с ним, тосковавшим по слонихе.

   Смирный служитель, из сосланных, видел буйство

   одинокого, заключённого слона по весне — и ничего не мог поделать. Бедный служитель в фуфайке то бил его специальной жердью — для острастки, а то жалел до слёз — за человеческие почти что муки. И, жалея, споил однажды слону полведра дешёвого вермута.

   Да, от сердечной боли они взяли да и выпили на пару со слоном. Тому стало легче. Хмельной Батыр утихомирился ненадолго, он крепко спал потом среди дня.

   И тогда слону стали приносить вёдрами ненужную барду со спиртзавода —

   воняющую перебродившим зерном, бурую хмельную жижицу из зацементированной ямы…

   Ах, весёлый, ещё не пьющий, слон,

   осторожно забирающий хоботом из детских рук —

   его и Мишкиной —

   две морковины с зелёными висячими хвостами!..

   Ах, бедный одинокий слон,

   разбегающийся — и бьющийся лбом

   о чугунные решётки

   опасно вздрагивающей клетки…

   В Карагане слово «вольер» было чужим, ибо пленённая гордость страны — ссыльная лучшая профессура — преподавала здесь, в школах и институтах, лишь чистейший русский язык, отчасти утраченный ныне.

   О, жуткий, трубный, оглушительный рёв его, доходящий до живых, и, кажется — до больных, мертвых, и полуживых-полумёртвых… Рёв богатырского слона, привезённого в центр Евразии, про которого забыли —

   забывчивость начальников ведёт к трагедиям всё живое…
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   Но матёрый Батыр, ставший в перестройку мутноглазым слоном-пьяницей, уже не всегда забывался от барды.

   Потом он усмирялся на время,

   когда по весне слоновью кожу его

   простреливали капсулами с наркотиками —

   — с успокаивающими и подавляющими волю, примиряющими с нелепой действительностью.

   Однако не на всякий гон хватало их. Вскоре оказалось, что капсулы слишком дороги, а приватизированный завод перестал гнать спирт из чистого зерна, поскольку перешёл на искусственные, химические, заменители…

   К тому времени одинокую слониху из Оренбургского зоопарка готовы были отправить в Караган, только уже не бесплатно. Она стоила теперь больших денег,

   поскольку стала живым товаром…

   Тогда тот же добрый служитель придумал бросать в клетку во время гона старые автомобильные покрышки. И вскоре слон приучился складывать их —

   и воображать,

   что они заменяют ему не приехавшую его слониху,

   которая металась также, в одиночестве и тоске, далеко-далеко.

   Да, мутноглазый и хмельной, он обходился долгое время покрышками, к потехе глазеющей, похабно кричащей, вихляющейся публики,

   — уже — не — помнящей — о — милосердии — потому — как — наступили — ещё — более — варварские — времена…
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   Но однажды добрый слон,

   замерший в центре Евразии,

   вдруг затрубил предсмертно на огненное зарево заката.

   И разметал покрышки в приступе безудержной,

   небывалой злобы!

   По времени это точно совпало со смертью той самой одинокой, состарившейся прежде времени, слонихи в далёком Оренбургском зоопарке…

   Слон бил покрышки о решётку, топтал их так, что дрожала под бетоном земля, и пропарывал клыками, и рвал иступлённо.

   И это уже был страшный слон.

   И сам служитель боялся его, потому что в слоновьих безумных, налитых кровью, глазах читалась только жажда убийства — всё равно кого. А молодой чистильщик клетки, которого Батыр едва не убил ударом хобота, спасся лишь чудом.

   Тогда,

   для усмирения,

   Батыра перестали кормить. Совсем.

   Но в Карагане оставались ещё люди, которые помнили слона могучим, доверчивым и добрым. Они любили его по-прежнему.

   Запаршививший, понурый, Батыр долго жил в загаженной клетке на скудные подаянья заметно обедневших посетителей.

   Он стал слоном-попрошайкой.
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   Потом слона убивали —

   оттого, что новые звёздно-полосатые, по своим убеждениям, баре оказались гораздо более жадными,

   чем красные баре,

   и никто из них не хотел жертвовать деньги

   ни на что…

   Могучего слона убивали долго. Такими же наркотическими капсулами, добиваясь передозировки раз и навсегда. И никто не помнит, после какого выстрела слон не поднялся.

   В неподвижного, тощего и грязного, стоящего на коленях, в него стреляли, стреляли, стреляли. В равнодушного, закрывшегося ушами и не понимающего своей вины —

   хмельной смотритель уверял, что из слоновьих глаз тогда текли слёзы, и, рассказывая, всякий раз плакал сам.

   Что ж, так всегда поступают с чрезмерно сильным существом, попавшим в полную зависимость от страшных, равнодушных людей. Но только — если существо остаётся бессловесным…

   Так поступают с бессловесными —

   то есть, с животными,

   — ибо — оставаясь — бессловесным — существо — остаётся — животным — годным — лишь — для — труда — забавы — или — заклания —

   да, с животными — лопоухими, добрыми, но —

   взбесившимися от полной безысходности,

   и… слишком, слишком сильными…
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   «Батыр» значило «Богатырь». Он был молод при Хрущёве, беспечен и весел — при Брежневе…

   Слон, могучий, заматеревший метался — при Черненко и Андропове. А пьяницей становился при Горбачёве.

   Горьким же пьяницей, наркоманом и попрошайкой Батыр сделался при Ельцине… И вот теперь, с наступлением всяческих свобод, насильно напичкали его наркотиками

   — уже — до — смерти.

   Потому что слон был силён — но бессловесен…

   С тех пор в бывшем центре Евразии стоит, разрушается пустая клетка. Клетка великого погибшего доброго животного. Она стоит — незапертая, со сломанной скрипящей чугунной дверью, на том же месте и сейчас. И летом в ней страшно свищет и завывает чёрный шелестящий ветер Карагана,

   наметая в углах холмы траурной пыли

   эпохи индустриалиции…

   Цахилганов любил смотреть на слона. Когда-нибудь он откроет производство костяных слонов с изумрудными глазами. Слонов Батыров,

   — богатырей — обречённых — на — уничтоженье.

   Что делать, что делать? В мире, всё усредняющем, великое и могучее обречено на уничтоженье неизбежно.

   Но память об уничтоженном величии не умирает никогда…

   Степанида ходит в зоопарк так же часто, как раньше — Цахилганов. Одна, она слишком долго стоит там перед пустой клеткой, будто в столбняке, упрямо насупившись.

   Странно. Странно это. Не хорошо,

   — зачем — она — там — стоит —?!! —
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   Но… Но вновь переместилось всё во времени, и новые люди сообщили о новых подземных неведомых сдвигах,

   и всё перемеряли и пересчитали —

   и — центр — Евразии — сошёлся — на — той — самой — точке — где — умирает — Любовь —

   Любовь — но — не — надо — не — надо — не — надо — об — этом — об — этом — нельзя.

   Да! Лучше рассуждать о чём-нибудь, усложнённом до невероятности, обманывая себя,

   расставляя логические ловушки,

   попадаясь в них — и обходя,

   чем понимать

   происходящее на твоих глазах…

   В палате, однако, неслышно появилась старшая медсестра — Мария. Здоровая и нескладная, с металлическим своим подносом. Она угрюмо освободила Любины руки от игл, припечатав ранки клочками влажной ваты. Потом, приподняв её голову, дала выпить из стакана что-то прозрачное — и ушла, не взглянув на Цахилганова. Только сказала неприветливо уже почти из коридора:

   — У Барыбина операция. Он позже будет… А телевизор ваш сдох, значит? Вот, не смотрите вы его. А меня за ним гоняли. Через двор. В грязищу такую… Только зря пост оставляла, из-за капризов ваших.
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   Цахилганов, спохватившись, выскочил за нею следом.

   — Подождите, — он открыл бумажник, самая мелкая купюра была в нём десятидолларовая. — Возьмите. Я знаю, здесь вам почти не платят…

   Им — мелкой — обслуге — лучше — давать — пять — раз — по — десять — чем — один — раз — но — пятьдесят.

   Мария сильно помотала головой, не поднимая глаз. И Цахилганов отчего-то смутился,

   — когда — он — краснел — не — припомнить.

   — Простите, я не ту… — он вытащил сотенную.

   — Не надо! — медсестра окинула его странным взглядом, и даже замахнулась, неловко и слабо. — Уберите, вам сказано!

   — Но… чтобы вы лучше за моей женой… Это за хлопоты.

   — Не надо!!! — ещё беспомощней и злей прокричала Мария, закрываясь от него подносом.

   — …Ненормальные какие-то, — пожимал плечами Цахилганов, вернувшись в палату. — Та не взяла. И эта… И санитарка, студентка, совсем пичужка заморённая, отказалась. Ну и порядки тут, у Барыбина, в реанимации…

   Нет, где, в какой ещё стране голыдьба способна так кочевряжиться?!.

   Весь цивилизованный мир поклоняется золотому тельцу, а с нашими сладу нет… И как они жить собираются в новом мире? На подножном корму, что ли?
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   — Ничего, ничего, Люба. Отдохни от своих игл. Давай, я поверну тебя на бок. Вот так. Лучше тебе? Лучше, милая?.. Ах, Любочка. Что ты наделала? Почему ты не стала лечиться, когда было ещё не поздно?..

   Ветер за окном, должно быть, сменился. К вою прибавилось новое мелкое беспрерывное дребезжанье плохо прижатого к раме стекла, там, в верхнем углу. Но Цахилганову казалось, что дребезжит у него под ложечкой.

   — Люба, а птица? Где она? — допытывался он время от времени, надеясь, что Любовь заговорит. — Этот сыч, или кто, не тревожит тебя больше?

   Он сел на табурет и стал держать Любину руку в своей.

   — А то бы я прогнал…

   — …Люба, дрожит во мне что-то. Отчего? А?..

   Как вдруг та же медсестра вошла снова. Прислонившись к дверному косяку, она смотрела теперь на Цахилганова непонятным, давящим взглядом, скрестив на груди красные здоровенные ручищи,

   такими удобно, должно быть, душить людей походя, за крупные и малые провинности.

   — Что вы? — насторожился Цахилганов. — Что вы хотели?

   — А ничего. Не обижайтесь вы на нас, а только… — она задышала тяжелей и впала в глубокую, основательную неподвижность.

   Цахилганов отвернулся, без нужды поправил одеяло на реанимационной кровати.

   — Муж у меня — шахтёр! И сын! — наконец увесисто сказала Мария за его спиной. — На двадцать второй шахте работают. Которая под нами.

   Она указала пальцем в пол.

   Цахилганов молчал. И тогда женщина пояснила, со значеньем, но тихо, быстро оглянувшись по сторонам:

   — Он ведь с Иван Павлыч Яром работал! Муж мой.
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   Цахилганов решительно не понимал её,

   — тяжеловесность — слов — мыслей — поступи — зачем — это — женщине — зачем.

   — Да вы садитесь, — без охоты указал он ей на кушетку.

   Та села, поправила на коленях белый халат — и будто уснула, тесно сдвинув огромные ступни в синих резиновых тапочках.

   Цахилганов отвернулся, пытаясь догадаться, хуже Любе сейчас, без препаратов, или ничего, терпимо… И лишь через время отметил, что Мария глядит на него пристально и неотрывно.

   — Помните? Авария тут была, — заговорила медсестра о чём-то своём. — Лет девятнадцать назад? Тринадцать-то гробов было. Ну, в это же вот время самое, весной?.. И погода стояла в точность такая, только ещё тяжельше, без ветра. Тогда на вентиляционной, наверху, в моторе заискрило. А в шахте метан подтравливал. Ну и погодой искру придавило. Она вниз, по вентиляционным колодцам, по метану, в штреки пошла. Как тогда рвануло! Аж в Раздолинке слышно было. Все надшахтные постройки снесло.

   — Так это же в нескольких километрах отсюда, — недовольно возразил Цахилганов.

   Думает, небось, что ему скучно. Развлекает…

   — Надшахтные постройки — они там, ваша правда, — согласно покивала женщина. — А штреки-то, где горело, здесь! Под нами как раз раздолинский второй угольный пласт идёт. Богатый самый. Разрабатывать его, конечно, нельзя было, под больницей. Да кто на это смотрел; разрабатывали! План давали! Они же, на двадцать второй-то шахте, по-стахановски привыкли…

   — И что? — невежливо поторопил он её, опять замолчавшую.

   — Так, Иван Павлыч Яр тогда, проходчик один, из старых ссыльных, он, со всеми вместе, к клети-то подошёл!.. Они ведь к шахтному стволу двинулись, когда метан только травить начал! А счётчики-то уже показывали! — сердилась женщина, подозревая Цахилганова в непонятливости. — Ну и вот. Подошёл, значит, спасся, считай. Подняться только осталось. А как в штреке рвануло, да как пламя к стволу пошло-полетело, то угольную пыль сначала понесло на них. Перед пламенем она всегда, впереди, летит… Пыль понесло, потемнело совсем возле клети. А он, Иван Павлыч Яр, повернулся —

   и от клети к огню сквозь пыль пошёл.

   Пламя на него, а он на пламя, встречь!..

   Кричали ему, клеть до последнего держали, не поднимались, чуть сами не сгорели!.. Ушёл, да и всё. Не вернулся.

   В пламя — ушёл!
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   Медсестра сокрушённо качала головой и не помнила уже, казалось, про Цахилганова.

   — Ох! — вдруг решительно очнулась она. — Никто тогда не понимал, зачем это он. Никто! А вот надо, значит, так было… Ходит ведь он там, Иван Павлыч! Под землёй. До сих пор. Двухметровый-то старик этот.

   — А. Шахтёрское суеверие, — сказал Цахилганов.

   — Ну, нет. Не-е-ет! — усмехалась медсестра многозначительно. — Не скажите… Его, Иван Павлыч Яра, бригада этой зимой под землёй видала. Вот к чему бы это?.. Как раз перед Новым годом. Не та, в которой мой муж да сын, а сменная. Истинно, видала!

   Мария подалась вперёд и зашептала:

   — Как эту шахту сокращать стали, то бригада начала механизмы развинчивать и оттуда их поднимать. Демонтаж производить. А это дело — долгое… И вот сидят они там, — снова указала медсестра в пол, — тормозки достали, перекусывают. Всё тихо. Ну, только что шахтный свод над головами поскрипывает, осыпается чуток. Да ветер сквозной, чёрный, над ручейками чёрными, над водой, какая со стен сбегает, дует. Вот ветер этот как вдруг полетит! Прямо воду со стен в брызги рвёт, в пыль влажную. Они закрываются — что такое? А сквозняк-то раз — и спал.

   И идёт, идёт к ним человек высоченный издалёка.

   Они по лампочке его увидали.

   Ну, думают, бригадир, наверно, с проверкой.

   А уж Иван Павлыч Яр перед ними, как живой, стоит…

   — На ночь такое только рассказывать, — завозился Цахилганов на табурете. — Ребят малых страшить.

   — А вот слушай! — приказала Мария. — Подошёл он. «Здорово ли, — говорит, — живёте, ребята?» «Здорово, — отвечают, — живём. Хлеб-соль жуём… Иван Павлыч! Ты, никак?» «Да, точно, я это», — соседу нашему, Петру Миканорычу, механику, он говорит. «Ну, садись с нами! — бригада-то его, Иван Павлыча, приглашает». «Нет, — Иван Павлыч стоит, а ближе не идёт. — С вами мне нельзя. Вам ещё жить да жить… Ну, как только демонтируете вы этот участок, то без работы не останетесь. А позже обманут вас, когда на другую шахту переведут. Но и в голоде вы не погибнете. Хоть будет кругом пустота. Пустота, запустенье повсюду. До самых новых Хозяев всё разрушаться, заваливаться будет. Помяните моё слово». «А до каких же новых-то?» «До международных Хозяев, — говорит, — если сроки такие настанут.

   И будут они злее всех прежних хозяев. 

   И наши люди перестанут быть людьми.

   Потому что потеряют такую возможность

   уж на веки вечные».
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   «…Да ты, Иван Павлыч, все эти годы тут мёртвый, что ль, ходишь? А как же у тебя лампа-то горит? Без подзарядки?» Это Пётр Миканорыч, значит, его спросил. А он на это:

   «Так и горит. Тут энергии много…И до тех пор будет гореть моя лампа, — говорит, — покудова там, наверху, Любовь будет жива!.. А если только Любовь наверху погибнет, в ту минуту Солнце взбесится. Искра от Солнца землю пробьёт, и по вентиляционным колодцам та искра солнечная пролетит, и лампы моей достигнет.

   Две энергии тогда — небесная и подземная — на этой лампе моей замкнутся. И взорвётся она страшным взрывом. И не будет уж меня больше. И от этой вот лампы тогда весь мир — взорвётся! Если Любовь умрёт…

   Но если только люди там, на верху, вернут Любовь из самой смерти, тогда этим взрывом сметёт

   всё мировое зло! А невинные невредимы останутся».

   Цахилганов молчал, разгадывая странный смысл аллегории. Потом произнёс в раздумьи:

   — Вольтова дуга, что ли? Замкнётся дуга перегревшегося разъярённого избыточного живого Солнца — и чёрного Солнца, подневольного, подземного…

   Энергия — недовоплощённых — судеб — времён — коллективизации — сольётся — с — энергией — недовоплощённых — судеб — времён — демократии — и — всё — это…
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   Мария глядела на него недоверчиво:

   — Чудное говорите. Не здоровы как будто. И глаза у вас красные. Может, нафтизину вам дать? Закапаете. Что-то не понимаю я ваших слов.

   — А я понял, понял, — снисходительно кивал Цахилганов. — Всё складно у вас. Эта вольтова дуга замкнётся на старике, ушедшем в пламя, когда умрёт Любовь… Но если Любовь в эти сроки вернётся из небытия, то эта вольтова дуга замкнётся как-то иначе, ко всеобщему благу…

   Мудрёно, однако.

   Медсестра, казалось, больше его не слушала. Но аллегорию, по-своему, тут же и подтвердила.

   — А жену-то вашу — как зовут? — быстрым шёпотом спросила она.

   — А? — рассеянно отозвался Цахилганов.

   — Любовь, — назидательно сообщила ему Мария.

   — И что с того?

   — А вот и понимай! — осердилась медсестра. — За то, что мы за ней смотрим, нам денег брать никак нельзя, милок… Нет. За такое денег не берут… Мы ведь сразу поняли, как она сюда попала: всё совместилось! Вот, значит, про какую Любовь Иван Павлыч Яр предупредить являлся. А Пётр Миканорыч, сосед наш, сразу нам рассказал…Ну, извините, что не так. А деньги ваши больше нам не суйте. Вам, конечно, барами везде охота быть. А нам — слугами — неохота. Мы к этому не привыкшие. Извините.
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   Тихое дребезжание стекла в раме стало слышнее, и Мария вдруг подалась к окну в смутной своей тревоге. Однако, не увидев никого на воле, успокоилась и уселась на прежнее место.

   — Ну вот, — невесело улыбнулся Цахилганов. — Говорят, что на теперешних шахтах по году зарплаты не платят. А шахтёрским жёнам и деньги не нужны, оказывается.

   — Да чего уж… — вздохнула медсестра, неловко поджимая ноги. — Вся страна нынче за бесплатно работает! Капитализм какой-то чудной настал. Или — настаёт, не разбираюсь я… Люди как с тридцатаго года тут задарма в неволе спины гнули, так же и теперь снова гнут, без денег, только что без конвоя. Старое время к нам вернулось. Ну, ещё приставят — конвой… Разбегутся все шахтёры, так силком, наверно, народ-то сюда опять пригонять будут?.. А я вот что думаю: кто деньги за труд платить не привык, никогда уж он их платить не станет… От дармового труда кто же сам, по доброй воле, откажется… Вон и Пётр Миканорыч вчера к нам под вечер зашёл,

   он тоже…
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   — Что — тоже? — поторопил её, закаменевшую было, Цахилганов. — Что?!.

   Скифские — двухтысячелетние — грубо — отёсанные — бабы — торчащие — в — русских — степях — там — и — сям — не — так — медлительны — как — эта — Мария.

   — А, тоже говорит: не миновать! — вздохнула она наконец. — Да. Для нас только и счастье было, короткое, что в позднее время советское пожить удалось. Слава Господу!.. Банку тушёнки принёс, Пётр Миканорыч, на стол выставил. Мы ведь теперь со своим харчем друг к дружке в гости ходим, вот как! Дети наши за столом сидели, да муж мой. Так они — как заразы последние, как проглоты!.. — медсестра вдруг зарыдала в голос и начала вытирать глаза полой халата.

   — Да что такое?

   — Враз!.. — безутешно плакала медсестра Мария. — Враз банку эту с тушонкой открыли и — ложками. Ложками! Съели…Всё!.. Ох, горе горькое.

   — А что они должны были возле банки делать? — недоумевал он.

   Медсестра только плакала, тонко, по-детски, и растирала слёзы по широким дрожащим своим щекам обеими ладонями.

   — Да я же… — заговорила наконец она. — Я бы из неё — неделю! — суп варила бы с макаронами. Неделю целую кормила бы их!.. Мне бы её отдали! На семь частей надо было разделить: сколько бы дней варёное у нас на стол подавалось. Не в сухомятку бы жили. А они… Голодные ведь на работу идут. И сын, и муж… Ну что ты будешь делать: враз проглотили. А завтра-то что есть?! Подумали они?.. Обидно мне так из-за этой тушонки, сил нету…

   Медсестра ушла, всхлипывая на ходу и причитая.
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   Цахилганов потёр виски. И эта — про мировой лагерный капитализм,

   лишь бы не поверить, не поверить самому, что уже запущен он в действие с его собственной подачи.

   Любовь вздохнула протяжно и глубоко, закинула руки за голову, однако глаза её оставались закрытыми по-прежнему.

   — Кто с тобой? — внятно спросила жена.

   — Никого. Он, Внешний, смотрит на меня, когда на Солнце происходит очередная вспышка, — рассеянно ответил Цахилганов. — Я знаю: вспышка угасает, и пропадает он. А так — мы здесь с тобой вдвоём. Одни… Остальные только кажутся. Или слышатся.

   Кроме медперсонала, конечно.

   Любовь больше ничего не говорила.

   Но вдруг отозвался Внешний.

   — Как ты это понял? — удивился он.

   — …К сожаленью, я знаю про тебя всё, — мысленно сказал ему Цахилганов. — Про себя, то есть. Большие полушария — это совокупность анализаторов, которые разлагают сложность внешнего и внутреннего мира на отдельные моменты и затем связывают проанализированные явления с дальнейшими поступками организма. Не так ли?.. И пока будет происходить такое разложение, ты, Внешнее моё я, будешь разговаривать с моим внутренним я. Под особым воздействием солнечной активности… Но как только проанализированные мною явления жизни свяжутся с дальнейшими моими поступками, ты исчезнешь, за ненадобностью.

   — Браво! Жалко, что до этого ещё далеко, — немного посмеялся Внешний. — Надеешься ты всё же на то, что воссоединишься сам с собою.

   — Ах, да. Я ведь так и не проанализировал то, что ты мне вчера закидывал. Про чудо. Ты вправил мне это в подсознанье, но отступил, чтобы я не воспротивился напору. Уж я-то изучил твои уловки –

   — свои — свои — уловки — ловкие — замысловатые.

   — …А про какое чудо мы толкуем? — не понял будто бы Внешний.

   — Про чудо самоотреченья, конечно же! — с издёвкой ответил Цахилганов. — Про чудо самоотреченья,

   которое — одно —

   может спасти Любовь.
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   Однако сотовый телефон уже верещал в тумбочке и не собирался умолкать ни при каких обстоятельствах.

   — Андрей Константиныч? — прошептал в ухо шёлковый голос. — Ксерокопии в двух экземплярах делать?

   — В двух, Даша. На всякий случай. Один будешь оставлять в сейфе… С любой бумажки — две копии, одну мне… Договорились. Умница.

   Положив телефон и повеселев, Цахилганов вернулся к себе, Внешнему:

   — Так вот, больше я ничего не хочу знать про работу своих полушарий. Я шёл по линии усложнения — и не спятил. Теперь я нарочно пойду по линии упрощения —

   по самой любимой моей линии,

   и не спячу тем более.

   — А! Всё, что сложно, того не существует, — понял Внешний.

   — Именно. И так, начали. Если я — звучащее фортепьяно, которому давно, слишком давно никто не отвечает в нужной тональности —

   он посмотрел на Любовь, лежащую неподвижно,

   тогда… Тогда этой внутренней музыке начинает отвечать собственное эхо. Ты, перечащий мне, толкающий на «подвиг самоотреченья», отступающий и наступающий, — только эхо моей души. Так что, не обольщайся на свой счёт. И диагноз мне шить — бес-полезно.

   Бес?!. Полезно?..

   «Порги и Бесс»… — тут же весело аукнулось в сознании.

   — Но-но! Любое эхо должно знать своё место! И не претендовать на ин-диви-дуализм.

   …Дуализм?

   — Не слишком ли много объяснений ты находишь происходящему? — заметил Внешний. — …А ведь это говорит о том, что сути происходящего ты принять никак не можешь! Потому что боишься именно — сути. Ты упорно уходишь от сути, вот что.

   — Суть в том, что никакого глобального преступленья перед своим народом я не совершал. Мир шагает к лагерному капитализму — сам! С начала прошлого века, между прочим, — раздражённо сказал Цахилганов. — Наши социалистические лагеря были его генеральной репетицией… Уж лучше бы ты учил меня чему-нибудь полезному, как вчера. Ну? Как мне спасти Любовь? Самоотреченье, сразу говорю, мне не подходит. Другие идеи по её спасенью мне нужны! Долдон…

   — По твоему спасению. По общему спасению.

   — Пусть — так. Ну же!

   Тот не откликнулся.
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   Похоже, что-то сбилось в пространстве и времени,

   будто некие солнечные вибрации перестали соотноситься прежним образом с вибрациями души —

   кроме тягостного хаоса в себе душа не ощущала ничего. Только под ложечкой что-то дрожало по-прежнему…

   Надо вернуться к реальности, на исходные позиции. Цахилганов потряс телевизор и включил его на малую громкость. Он стал внимательно смотреть в экран, покручивая исправленную антенну.

   Экранное поле зарябило,

   как не возделанное,

   но прояснилось вскоре.

   Девичий торопливый голос пробивался теперь в палату, сквозь тревожное дикторское сообщение о несанкционированном митинге:

   «…Слышите, русские? Нас превратили в стадо бессловесных животных, годных лишь для чёрных работ! Древнее писание предупреждало: «если вы промолчите, то дом ваш разрушится и род ваш погибнет! И спасенье народу вашему придёт из другого места». Почему вы веками молчите, стремясь спасти свои отдельные жизни?… Мы будем вымирать и дальше, в своей же стране, которая давно перестала быть нашей, оттого, что не спасаем весь свой народ! Смотрите, как лучших из нас травят и уничтожают. И мы, все — давно оттеснённые на задворки жизни, молчим. Как будто нас нет больше на свете. В ходу же — давняя политика подмены:

   за русское выдаётся не русское!..»

   
218

   Цахилганов привстал —

   это была та самая широкая девушка

   с конопатым вздёрнутым носом,

   приходившая со Степанидой

   и фыркавшая в его спину, будто сиамская кошка.

   Точно, она…

   «Достань гранату — и будет праздник, сразу, даром и для всех».

   Телевизор снова рябил, и Цахилганов стукнул его кулаком. Эфирная пыль рассеялась. К говорящей девушке неуверенно и быстро двинулись омоновцы. Но всё смешалось на московской людной площади. И в чьём-то быстром, мимолётном взгляде на телекамеру из кричащей толпы Цахилганову почудился бесстрашный, льдистый и ясный, блеск.

   Цахилганов схватился за сердце, отыскивая глазами Степаниду среди молодых лиц. Замелькал белый шарф. Им размахивал какой-то мордвин или чуваш. Он кричал что-то гортанно на своём языке,

   похожем на степной высокий клёкот.

   Нет, это был калмык.

   «Русские, не сдавайтесь!» — успел ошалело проорать он. — «Держитесь, русские! Без вас нам не подняться!..»

   Но телеведущий уже сообщал, что зачинщики митинга не задержаны, однако работы по их поиску ведутся. И суровое наказанье ожидает всех, недовольных господствующей национальной политикой России. Они, причисляющие себя к народному освободительному движению, будут беспощадно…

   Дальше диктор, пряча глаза, торопливо перечислил пункты всех неизбежных обвинений: в экстремизме, фашизме, национализме, шовинизме… И — вот оно, новое:

   «В случае, если ситуация выйдет из-под контроля,

   возможна помощь войск ООН

   для охраны существующего порядка».
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   Выключив телевизор, Цахилганов ушёл к окну. За стеклом ещё не стемнело. Был тот самый нежнейший голубой час — час меж днём и вечером, укрощающий самый неспокойный взор,

   — впрочем — на — востоке — его — считают — часом — сообщения — мира — живых — с — миром — мёртвых — да — часом — взаимопроникновения — миров.

   И ветер не выл и не метался над степью…

   Теперь важно было не думать про Степаниду и успокоиться, как следует. Ничего, ничего, побушуют и стихнут — эти молодые.

   Кто не протестовал в своей юности?

   Жёсткие нынче времена —

   и жёсткие потому протесты,

   тесты на совместимость идеалов с реальностью проходит каждый взрослеющий.

   Вскоре Цахилганов продрог у стемневшего окна. Он включил свет в палате и, должно быть, напрасно.

   — …Птица! — проговорила Любовь.

   — Помоги, — слабо просила жена. — Ты видишь, она налетает. Зачем ты впустил её в наш дом?.. Она налетает всё время. Она извела меня.

   Мучительная судорога пробежала по её лицу.

   — Она! — металась Любовь под ржавым полукругом

   над головой. — Клюв… Ужасный… Больно!.. Невозможно…

   — Тише, — испугался Цахилганов, склоняясь над нею. — Любочка, птицы нет! Вот так, молодец… Теперь ты слышишь меня? Скажи, скажи: почему ты не лечилась? Ты стараешься умереть, Люба, чтобы наказать меня?

   Но, всплеснув руками, Любовь успокоилась вдруг.
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   Он посидел возле неё молча, кивая тому, о чём подумал только что.

   — …Это неправильно, Люба, — укорил её он. — Ты же сама врач. Два года ты знала свой диагноз и молчала! Сама делала анализы в лаборатории и никому их не показывала! Что за странная месть мне, Люба?!. А теперь ты уходишь. Специально, назло мне, уходишь!.. То, что ты сделала — это са-мо-убийство,

   — убийство — согласно — отозвалось — пространство.

   Любовь подняла плечо — и уронила снова. Цахилганов схватил её руку. Он поцеловал пальцы, принюхиваясь и разглядывая их близко. Они были истончённые, вялые и не чувствовали его губ —

   её руки пахли только лекарством, утратив живые телесные запахи.

   — …Лучше бы ты простила меня и жила. Зачем ты так, Люба?! Ну, опомнись, пока не поздно! Тебе просто надо захотеть жить, и всё!

   — Зачем, — спросила Любовь бесцветно, — ты впустил её к нам, в дом?

   — Нет, зачем ты!.. Зачем — ты! — стараешься! — умереть? — разгневанно прокричал ей Цахилганов.

   Он ждал ответа. Но Любовь, в своём белом платке, немного сбившимся у подбородка, не отвечала ему.

   — Они — суки! — пояснил Цахилганов с горечью. — Ты принимала всё слишком близко к сердцу.

   — Птица… — произносила она без голоса. — Больно…

   — Они были только суки! — твердил Цахилганов. — А ты — одна. Ты моя, ничья больше. Как же можно так не прощать, Любочка? Это жестоко…

   Кажется, он плакал:

   — А Ботвич… Я не вижу её давным-давно, Люба, эту сволочь!.. И при чём тут птица?!!

   Цахилганов резко отёр глаза.

   — Не надо было! — слабо взмахнула рукою Любовь. — Не надо… Не надо…

   
221

   Ох-хо-хо, а ведь кем была эта Ботвич до него?

   Заморыш с дурной кожей. Мать-одиночка из страшного Копай-города — воровской окраины Карагана, где селилась в старых мазанках и шла работать в шахты безродная шпана, освобождающаяся из зон.

   Лишь три улицы там были застроены многоэтажками… Дочь странного краеведа-неудачника, похожего на тайного, нелюдимого жреца, для которого и квартиры-то в центре Карагана не нашлось. Всю жизнь издававшего свои сомнительные труды на дрянной казённой жёлтой бумаге…

   Он, тихий человек с жёлтой лысиной

   и убегающим в сторону взглядом,

   собирал материалы по судьбам тех,

   кто погибал здесь.

   Но искажал почему-то эти данные

   упорно — и неизбежно,

   год за годом…

   Все читающие только смеялись над ним, никак не оценивая его кропотливых, искривляющих действительность, трудов. Однако добросовестных краеведов в Карагане не находилось, и потому лживые труды его где-то подшивались, хранились и жили —

   на всякий случай, для отчётности.

   И в мире этих искажений, в скромной трёхкомнатной отцовской квартире, жила тогда она —

   Ботвич, с весьма ранним, случайным, ребёнком, лишь по счастливой случайности — образованная,

   — с — глазами — крапчатыми — расширенными — не — улыбающимися — никому — никогда —

   и это он, Цахилганов, сделал из неё первую,

   высшую бабу в городе!
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   Он приучил её ходить к косметологу,

   — и кожа её стала сиять, как дорогой фарфор!

   Он запретил носить юбки с разрезами по бокам, что ужасно ей не шло: при кривизне её ног разрез должен быть спереди! Спереди! И только тогда эта кривизна становится пикантной…

   У всех женщин кривые ноги, вздохнул Цахилганов, но по-разному. И мало кто умеет создать иллюзию их прямизны… Отчего так стоят древнегреческие и древнеримские богини-статуи, прикрывая колено коленом?

   Совсем — как — земные — женщины — они — каменные — скрывают — природную — кривизну — ног — изяществом — позы — эти — слепошарые — кокетки — с — белыми — отвесными — носами.

   Все думают, что блистательная Ботвич, щеголяющая на высоких приёмах в купленных им бриллиантах, бросила его ради Соловейчика…

   Светская…

   Не умевшая когда-то пользоваться ножом и вилкой одновременно.

   Блистательная…

   С мальчишеской плоской грудью — и с чуткими сосками, твёрдыми, как вишнёвые косточки.

   И какой бы дурак позарился на неё, не будь она задрапирована, как надо, в тяжёлые сизые и кремовые шелка? Хха!.. Но она становилась всё изысканней, с каждым новым его приездом в Караган.

   Первая адюльтерная леди Карагана — интересно, что выделывает с ней под одеялом этот всемогущий волчара со звериным, серым, загривком,

   успешно женатый на директоре сбербанка —

   на раскоряченной бабе с чёрными бровями,

   похожими на усы?

   Этот бывший комсомолец-партиец, этот демократ хренов — как он, Соловейчик, трогает эту суку Ботвич?
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   Конечно, конечно. У тучного Соловейчика, грубо обдирающего край, денег значительно больше, чем у кого бы то ни было…

   — Да уж, — тут же проявился Внешний. — Выкормыши ВэКэШа кинули и разодрали страну Советов так, как вам, стилягам, и не снилось!

   Где Цахилганову тягаться с Гошей…

   Цыц! Соловейчики правят нынче страной,

   — Соловейчики — разбойнички —

   а вовсе не супермены Цахилгановы, если уж честно…

   Но Соловейчики, номенклатурное отродье, это только жадное быдло, и быдлом помрут, потому что ими тоже — правят. Правят международные силы.

   А Цахилгановым — нет. Вот то-то и оно! Ещё — нет…

   И это — главное преимущество Цахилганова!

   Что ж, Цахилганов не будет Цахилгановым, если не придумает, как именно должен он использовать это небольшое, пустячное, но решающее преимущество в борьбе против… Против страшного всеобщего будущего.

   Он мотнул головой, не узнавая себя. Стоп!

   Но — тогда — решительно — всё — равно — был — ли — общий — их — знакомый — Митька — Рудый — пьян — или — не — был — главное — определилась — цель!

   Гнездо крамолы, в себе и в мире…

   Избыв гнездо крамолы в себе,

   можно уничтожить гнездо зла мирового,

   надвигающегося на жизнь

   будущих поколений…

   А был ли двуполый? Может, двуполого и не было?
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   Любин голос вернул Цахилганова к действительности:

   — Птица… Ты впустил её в наш дом…

   — Никого я не впускал, Люба, — со вздохом ответил Цахилганов.

   Надо же, он опять врал. Впускал, и ещё как.

   Сколько раз бывала в нём Ботвич?

   Но Ботвич — она ушла к Соловейчику. Ушла поневоле! Не потому, что тот богаче! Это Цахилганов, сам, бросил её, после одиннадцати лет внебрачной связи!.. — опомнился он от ревности. — Да. Ради своей Любы, годами носившей одну и ту же юбку — и — ничего — не — просившей — у — него — никогда!

   Почему? Почему не просившей, кстати?..

   Однако голос Ботвич… Отстранённый голос Ботвич уже истаивал от беспомощности где-то совсем рядом:

   — Ты же знаешь, мой мальчик растёт без отца…

   Ах, как вздрагивает её слабый

   никак не окрашенный голос!

   — Ему нужен репетитор. А у нас нет средств…

   Тихий голос безутешной матери…

   — Он так раним!..Он несчастен оттого, что я хожу в ондатровой шубе. А песцовая стоит дорого…

   Что там было ещё?

   — Мальчик страдает: я подъезжаю за ним на старой машине. Их из спецшколы развозят на мерседесах, и одна только я… Его дразнят бедным: у нас нет коттеджа. Ужас какой-то…

   И — тускло мерцающий, крапчатый взгляд расширенных глаз:

   — Положи их на тумбочку, не знаю даже, что бы я делала без тебя…

   Вот только тут — полуулыбка.

   Летучая.

   Ненадолго.
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   Странно, она же совсем не умела моргать, удивился вдруг Цахилганов. 

   Что бы это значило?..

   Но, к сожаленью, она нравилась Цахилганову именно такой —

   утешенной.

   Полуулыбающейся кратко, чуть-чуть.

   Чтобы не передать лишнего.

   Не пресытить собой!

   Не — расточить — себя — чересчур — как — последняя — какая — нибудь — беззаветная — безоглядная — преданная — дура,

   — всегда — всеми — преданная — в — итоге —

   над которой только смеются, только потешаются все, кому не лень…

   А ему ведь и хотелось-то малого — разжечь её, эту плоскодонку Ботвич, как неисправную печку, хотя бы раз в жизни, только раз, до состоянья беспамятной, как раз, шлюхи.

   И с каждым новым подарком казалось: вот-вот это наступит.

   И — много — раз — видел — он — в — мыслях — наперёд — что — овладевает — ею — беспамятной — от — страсти — на — голом — полу — будто — последней — лахудрой — видел — видел — как — именно…

   Но — нет. Нет. Нет… Ботвич, не мигая все одиннадцать лет, расходовала себя с расчётливостью жёсткого экономиста,

   набавляющего зарплату по копейке,

   годами…

   К сожаленью? К счастью?
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   А у себя дома…

   Как же было дома, вспоминал он с дотошностью ревизора.

   — Степанида! У меня все деньги вложены в дело. Они крутятся. Понимаешь? Ну, погоди немного. И потом — ты обнаглела, должен тебе сказать. Костюм, конечно, элегантный, очень строгий, но такой дорогой — в девятом уже классе?

   Не — говорить — же — дочери — что — он — опять — вернулся — от — Ботвич — с — пустыми — карманами.

   Степанида, насупившись, мотается из стороны в сторону, будто маятник:

   — А — я — хочу — раз — в — жизни — этот! Именно!.. Чёрный. С белым воротником. Я у тебя когда-нибудь что-нибудь вымогала?! Нет! Я, наоборот, лучше всех училась, чтобы можно было ходить фиг знает в чём. А теперь…

   — Не всё ли равно тебе, в чём ты одета, обнимаясь с винтовкой? Потом… я что-то не припомню, чтобы ты увлекалась тряпками. Напротив…

   Степанидка побагровела, набрякла, приготовилась зареветь в голос — но вдруг превозмогла себя:

   — Слушай! — развела она руками. — Если ты где-то надыбал себе бабу, которая таскается с тобой по кабакам во всём высшем, то я из принципа не буду больше ходить, как чумичка.

   — Не рановато ли ты нацелилась на высшее? Козявка.

   — А ты хочешь, конечно, чтобы я была как мама.

   — Да. Я хочу, чтобы ты была как мама!

   — И чтобы мы обе ходили, как две задрипанные чумички? Вот с Одной девочкой так же было. Привёл её папа к психиатру…

   Доктор — дочка — кричит — день — и — ночь — кофточка — меня — кофточка — душит — душит — а — девочкам — дорогой — родитель — надо — хотя — бы — раз — в — пять — лет — новые — кофточки — покупать…
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   — И что? Не смешно, — бубнит Цахилганов. — Костюм будет мал тебе уже через год. Перебьёшься. И никаких скандалов! Повзрослей сначала как следует… Успеешь купить. И ты успеешь. И мама успеет. Куда я от вас денусь? Потом. Потом. Потом.

   — Ну, спасибо, папашища: ты меня хотя бы кормишь. Очень даже странно, что мне ещё не приходится висеть на ветке. Как Одной Девочке.

   Идёт — значит — мужик — по — бульвару — и — вдруг — видит — на — берёзе — девочка — с — бантом — висит — зубами — за — ветку — держится — девочка — а — девочка — что — ты — там — делаешь — а — она — не — разжимая — зубов — я — ссссок — пью.

   — ?!!.. Чтобы я не слышал больше этих троглодитских историй. Одна твоя Девочка у меня давно в печёнках сидит!

   — От троглодита слышу.

   — …Что ты, зараза, себе позволяешь?! Да твоя мама слова мне против не сказала за всю жизнь!

   — Угу. Как Одна Девочка…

   — Какая — ещё — опять — Одна — Девочка?!!

   — А про неё бригадир на стройке перед экскурсией школьников рассказывал.

   Наденьте — говорит — каски — а — то — вот — десять — лет — назад — железобетонная — плита — сорвалась — и — всех — детей — убила — и — лишь — Одна — Послушная — Девочка — в — каске — уцелела — улыбнулась — только — и — пошла — тут — самый — маленький — школьник — и — говорит — а — я — знаю — эту — девочку — она — до — сих — пор — ходит — по — нашей — улице — в — каске — и — улыбается.

   — И что дальше? Что?!.

   — Ты из мамы сделал Одну Послушную Девочку. В каске. Улыбающуюся. На которую можно ронять железобетонные плиты. И плиты падают, падают всю жизнь. А она только улыбается… И опять улыбается… Но я в Твоей каске по жизни ходить и улыбаться — не буду. Ни в чьей не буду. Ни-ког-да!

   — …Много ты понимаешь! Нос утри! Пилорама. Бензопила. Не будет тебе никакого костюма! Хоть ты обрыдайся…
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   Цахилганова ждёт машина под окном. И он уезжает под монотонный, низкий рёв Степаниды. Однако возвращается с полпути.

   — Это мама — сама! — сделала из себя такую девочку в каске! — кричит он в пространство квартиры с порога, не раздеваясь. — Потому что мама — умная, в отличие от тебя… А ты — заносчивая идиотка! Ты не понимаешь того, что у женщины на свете лишь два пути! Первый — позволять себе всё понимать. А значит, быть одинокой, то есть — сломанной. Помнишь свою куклу, которую изгрыз Чак? Вот так же у них трясутся и заваливаются глаза внутрь — как у сломанных кукол, точь-в-точь, у этих понимающих! И я видел таких женщин, их много! — грозил он пальцем в пустом коридоре. — Второй же путь — быть блаженной: верить в мужскую ложь, бежать от пониманья как от чумы, и улыбаться, улыбаться, улыбаться. Вот это и означает жить в каске. А проще — это означает для женщины: жить! Глупая!

   Но — про — то — что — можно — быть — женщиной-удавом — расчётливой — отстранённой — любовницей — короче — быть — Ботвич — он — почему-то — не — говорил — ей — никогда — а — может — зря…

   — У каждой женщины пути — только два! — повторяет Цахилганов своей дочери-десятикласснице, благоразумно не выходящей в коридор. — Если только она не исчадие ада!

   Да! Да!..
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   Но перед разбушевавшимся Цахилгановым появляется вовсе не Степанида, а Любовь, собравшаяся на работу. Она накидывает поношенный свой плащ и поправляет, поправляет воротник вздрагивающими пальцами.

   — Что ты так кричишь? Стеши нет дома. Она ушла десять минут назад. И… Не тревожься ни о чём. Детей не учат слова, их учит время… Вы ссоритесь, потому что очень любите друг друга.

   — Прости, я думал… Тебя совершенно не слышно. Значит, ты ещё не ушла… Подвезти на работу? У тебя вид… уже с утра усталый. Что, заболела?

   — Не заботься об этом. У тебя столько дел! Прости Стешу. Поезжай, не волнуйся. Тебе… не полезно.

   Что это? Кажется, она даже не причёсана толком. Волосы, перехваченные аптечной резинкой, сбились на сторону, и вообще…

   — Люба. Ты в последнее время совсем не смотришься в зеркало перед уходом. Отчего это?

   — Оно… блестит, — смущённо улыбается Люба — смущённо, беспомощно, виновато. — Блеск. Блеск стекла. Он слишком… резкий. Мне от него больно… Всё вокруг резкое такое! Звуки, жесты. Краски… Режет всё. Кажется, я не справляюсь с жизнью. Не получается что-то.

   — Ну ладно, до вечера! Причешись, не забудь. Мы ещё с тобой поговорим.

   Потом. Потом. Потом.
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   …Потом он закрутился на целую хмельную, тяжёлую неделю — с гулянкой в офисе, с утренней головной болью, с песнями навзрыд:

   про чёрного ворона,

   про чёрную шапку

   и про лучину,

   догорающую вместе с человеком…

   От мужской утомлённой компании Цахилганова понесло по городу. Сначала — гостиница и две смуглые девицы в разноцветных бантах, похожие на двух рослых весёлых обезьян,

   — быстрая — проверка — у — венеролога — на — всякий — случай —

   затем — Дашина квартира с опущенными средь бела дня шторами и широким надувным матрацем на полу, пружинящим как батут.

   Крапчатая — кожа — мило — косенькой — Даши — особенно — тонка — на — ощупь — после — обезьян — шершавых — как — наждачная — бумага.

   Снова — венеролог: ведь кто её, мягкую Дашутку, знает? Улыбчиво-сонную, ничему не сопротивляющуюся,

   не сопротивляющуюся никому…

   Потом — надушенная, скучная Ботвич, заставляющая его злиться, а значит, пить всю ночь,

   ругаясь скверно, безобразно.

   Эту сантехнику ей надо срочно менять на финскую, которую не достать в Карагане. Но в Москве…

   И, наконец, на рассвете Цахилганов дома,

   потому что на венеролога пока нет никаких сил и никакого времени –

   выспаться бы!
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   Любины руки осторожно ставят перед ним на стол большую стопку водки, горчицу и соль. И высокий хрустальный стакан с капустным рассолом, в котором плавают зёрна укропа. Руки, чуть вздрагивая, подают ржаной хлеб, яйца всмятку, фарфоровую чашку с жирным говяжьим бульоном…

   — Люба, голубушка, ты бы хоть поругала меня однажды за что-нибудь, — просит Цахилганов, похмелившись. — Что ты молчишь всё время, Люба? И не спрашиваешь ни о чём.

   — Сейчас тебе будет легче.

   — Посиди со мной, Любушка. Скажи хоть, чем ты живёшь, когда меня нет? Я — занят, всё летит мимо меня, я не замечаю многого.

   Она присаживается напротив, низко опустив голову. И дёргает, дёргает край передника,

   как же сильно стали дрожать у неё руки.

   — Я живу… хорошо.

   — Скучно тебе?

   Обидно — хотел — спросить — он — обидно?

   Люба припоминает сосредоточенно,

   не поднимая головы:

   — Не скучно… Вчера у меня была… радость. Я встала гораздо раньше Стеши. У меня образовалась бессонница лёгкая. И я поэтому сготовила ей кроме яиц и кофе оладьи, она их любит… Вторая радость была — воротничок к платью подшила ей новый. Кружевной. Она любит — белые… Я купила его у тётки, совсем дёшево, он так хорошо связан. И он очень понравился Степаниде. Она пошла в школу счастливая: радость!.. Третья радость сегодня случилась: ты дома. Вернулся живой. Вот… А неделю назад, под утро, ты храпел. Я люблю, когда ты храпишь. Уютно делается, как если бы сверчок за печкой пел. Тоже мне радость была.

   Странная, странная Любовь: вернулся живой… С фронта, что ли?

   Да, с фронта развратных боевых действий. Побывал, можно сказать, на самом передке. И не однажды…

   Устало улыбаясь собственным проказливым мыслям,

   Цахилганов чувствует наконец-то,

   что… голоден невероятно!

   
232

   Ледяной рассол жадно выпит. Вторая стопка водки — залпом — тоже.

   Хорошо, однако, дома! Тихо, чисто…

   — Люба, а женская ревность? — постукивает он мелко чайной ложкой по куполу тёплого яйца. — А упрёки? А требования? Что ж ты никогда мне их не предъявляешь? Имеешь право, между прочим.

   — Зачем? — она, будто блаженная, осторожно поднимает на него выцветшие глаза, но стесняется и прячет взгляд снова. — Мне с тобой так много раз было хорошо… Если бы ты сейчас не терзался, мне бы ещё лучше было. Правда… Не переживай! А то мне больно. Очень. Когда тебе больно.

   Яйцо уже съедено,

   − с горбушкой ржаного хлеба,намазанной горчицей, посыпанной крупной солью.

   — А что же фартук у тебя такой старенький, Люба?

   — Исстирался… Тебе не нравится? Я сейчас другой поищу. У нас в шкафу есть. Новый. Что же я забываю сменить? Хорошо, что ты напомнил…

   — Не суетись, Любушка. Нравится. Всё мне в тебе нравится. Только очень уж ты… тихая. Впрочем, и это хорошо… А хочешь, я заставлю всю кухню автоматами? Которые сами режут, мнут, месят, мельчат…

   Они гудят, как бешеные, и перемолотят любые жилы!

   — Зачем? — Люба смотрит на него со страхом. — А Степанида? Она не захочет автоматное… Как же вы будете есть то, что сготовлено без рук? Электрическое… Ты уже не слушаешь? Ты торопишься?

   — Ухожу, ухожу спать, — горячий бульон, красный от перца, он допивает стоя. — Пора. Дай-ка полотенце… К обеду машина придёт. Когда вернусь, вычислить трудно: извини, дел накопилось много! Но, предупреждаю: в понедельник я должен улететь в Москву,

   — пора — открывать — производство — слонов — с — изумрудными — шершавыми — глазами — пора — да —

   месяца на три всего,

   провалилась бы пропадом вся эта чухонская сантехника, без которой Ботвич ну никак не обойтись…
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   — Спи, Любочка. Не дует тебе сбоку?… Спи. Не бойся. Нет здесь птицы, понимаешь?.. Она — нематериальна. Как же может терзать тебя и убивать то, что не имеет облика и силы? Не понимаю…

   М-да. В представлении Степаниды Любовь — жертва, грустно думал Цахилганов. Про его романы знал весь Караган. Докатывалось, конечно, многое до Степаниды, ой — докатывалось. С малых лет её…

   Мать — жертва, а он, отец, тайно считавший себя сверхчеловеком, в глазах дочери — недочеловек. Бесчувственный такой вульгарный блудник и себялюбец. Иначе откуда бы всегдашние эти

   враждебные выпады…

   У — тебя — глаза — папа — как — шляпки — от — гвоздей.

   Он — глупый тиран, бытовой изверг, бессовестная скотина…

   Палач он, конечно,

   — а — как — же — без — палача — с — другой — стороны — кратко — встрял — рассудительный — Дула — Патрикеич — людям — без — палача — никак — невозможно — оччень — полезная — профессия —

   палач, палач!
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   …Впрочем, тогда он всё-таки послал секретаршу в фирменный магазин.

   Цахилганов даже сам внёс костюм к дочери в комнату, держа двумя пальцами за вешалку. И Степанидка с растрёпанной косой радостно спрыгнула с кровати,

   попадая ногами точно в тапки.

   — Он! — хлопает она в ладоши, смеётся, прикидывает к себе трикотаж. — Именно этот!

   И вдруг тяжело задумывается,

   становясь похожей на старуху.

   — Знаешь, с каким удовольствием я бы выкинула его сейчас в окно? — щурится она. — Жалко, самой нужен… Но я больше никогда, никогда у тебя ничего не попрошу! Ты не бойся. Обещаю. Я даже в этом костюме и замуж выйду. Побыстрей. Пока он новый… Из тебя ведь всё надо тянуть клещами, а сам ты, добровольно, никогда ничего не выдашь!.. Ты знаешь хоть, как тягомотно зависеть от тебя?! Как это всё… обидно. Страшно обидно, противно. Тошно — брать у тебя…

   Отвернувшись к стене, она шмыгает носом.

   — Ну… Кому как, наверно. Иные просят, берут, ещё как берут — и ничего, не облезли пока что. Даже напротив… Поблагодарить меня ты не хочешь?

   — Нет. Нет желанья.

   — Совсем?

   — …Совсем.
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   Что скажешь на это, Внешний?

   Что-то давно ты не проявлялся…

   — Изволь. Мужчины скупы с теми, кто их любит. И чем сильнее их любят, тем они скупее. Зато расточительны с нелюбящими их.

   Цахилганов, усомнившись, почесал бороду пятернёй — в том месте, где раздваивался подбородок.

   — Выходит, эта плоскогрудая сука Ботвич не любила меня?! Все одиннадцать лет?!.

   Одиннадцать. Страшно подумать… И это — он, Цахилганов!..

   Говорят — у — Цахилганова — опять — новая — любовница — говорят — он — уже — месяц — как — живёт — с… — что — ха — ха — ха — месяц — да — для — Цахилганова — месяц — всё — равно — что — лебединая — верность!

   Сотка засвиристела снова.

   — …Андрей Константиныч? — шёлковый Дашин голос докладывал: — «Волга» вышла три минуты назад. Пакет с копиями у Вити. Запечатанный.

   — Хорошо…

   Никакого подвоха в документах он не найдёт. Это — только привычка подстраховываться всегда, потому что в делах мелочей не бывает…

   И всё же — бедный, всемогущий, тупой Соловейчик! Да ничего, кроме роскоши, ей, Ботвич, от него не надо. Роскошь — вот что любит Ботвич, со всею неистовой страстью дочери странного, подозрительного архивариуса, кропотливо искажающего историю день за днём!.. Да она, эта самая Ботвич, та-ка-я сложная женщина, что ни с кем, ни с одним, никогда не быть ей…

   — ты — напрасно — впустил — её — в — наш — дом — ровно — будто — сквозь — сон — говорит — Любовь — что — же — делать — с этой…

   женщиной. Да, женщиной — не быть ей,

   этой Ботвич,

   ни с кем.

   Кроме Цахилганова.
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   — Надо было хорошенько закрывать двери, — Любовь пыталась приподнять голову, будто старалась увидеть его поближе.

   Голос её прерывался. А платок сбился, некрасиво закрывая половину лица.

   — Надо было закрыть… Но ты был такой… — объясняла Люба с трудом. — А она влетела… И стала клевать мне печень. А я тогда ещё не чувствовала её, Андрей… Она клевала, мне было плохо, но я не знала, что это она… Теперь она стала старая и сильная. Она стала ужасно злая!.. Я не могу справиться с ней… Больше не смогу.

   Жена откинулась на подушку, и Цахилганов поразился огромным синим кругам под её глазами:

   ещё час назад они не были такими…

   В вентиляционных колодцах взвыл ветер, вечерний, тёмный. Цахилганов поёжился, встал — но снова опустился на табурет, беспомощно озираясь. Он не знал, чем может сейчас помочь жене.

   Дребезжало стекло. Унылым холодом тянуло по ногам. И в палате пахло мокрой холодной землёй.

   Цахилганов поправил её платок, погладил жену по одеялу.

   — Здесь болит, Люба? — спросил он, останавливая ладонь над правым её подреберьем, — Здесь?..

   Любовь молчала.

   — …Тебя преследует птица, которую ты создала в своём воображеньи. На самом деле — её — нет.

   — …Её нет, Любочка, птицы. И никогда не было. Ты всё выдумала сама! Понимаешь? Тебя мучит твоя собственная выдумка: фантом в перьях — и ничего больше.

   — Любовь не слышит тебя! — сказал мужской голос за его спиной.
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   Реаниматор Барыбин входил так, что скрипучие половицы молчали, а двери — не хлопали. Огромный Барыбин положил свои тяжёлые пальцы на слабое запястье больной, приблизившись к кровати с другой стороны.

   Хм. Он положил широкие пальцы на её узкое запястье, как повелитель,

   — как — единовластный — наконец-то — хозяин.

   — Вот. Такой пульс бывает у наркоманов, — сказал Барыбин. — Она ничего не слышит. Любовь не понимает, что говорит.

   Цахилганов поспешно опустил глаза.

   Он совсем нехорошо и ревниво смотрел только что на Барыбина, и тот чутко перехватил его взгляд.

   — …Перестань вести с нею разговоры, Андрей. Это не безопасно для тебя, я предупреждал, — хмурился Барыбин. — Ты подключаешься к её бреду, понимаешь? Только — к бреду. Сам не заметишь, как начнёшь жить в мире бреда. Существовать в системе бреда… Побереги себя. Стоят магнитные дни.

   В магнитные дни психика человека

   становится

   опасно подвижной…
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   Наконец-то Барыбин учит Цахилганова,

   а не наоборот —

   оборот дело приняло совсем другой, увы…

   — Ладно, не пугай!.. Что там шахтёры, Мишка?

   — Все в памяти. Некоторые уже встают… Толкуют, как один, будто покойный Иван Павлыч Яр ихиз огня вывел. Опять Яр появлялся…

   — А, глюки небось…

   Массовый галлюциноз от отравления метаном.

   Реаниматор отозвался туманно:

   — Кто знает.

   — Слушай! Смени ей обезболивающее, — устало потребовал Цахилганов, глядя в широкое Мишкино лицо. — С твоего ширева ей всё время мерещится какая-то летучая хищная тварь. Какая-то гарпия. Проверь, Любе вводят что-то совсем беспонтовое, старик.

   Реаниматор Барыбин пожал толстыми плечами:

   — Эту птицу видят все. Все, попадающие сюда с таким диагнозом. У печёночников это — так, Андрей.

   — Почему? — спросил Цахилганов. Он удивился глупости своего вопроса, но повторил из упрямства: — Почему?

   Огромный Барыбин нахмурился ещё больше под низким потолком. И они стояли теперь друг против друга,

   над безучастной Любовью:

   Цахилганов –

   в женском байковом халате с оранжевыми обезьянками, накинутом на мягкий костюм,

   и Барыбин –

   в халате белом, с клеймом «РО» на кармане.

   Они разговаривали, как разговаривают через порог,

   из разных комнат.

   — Мишка, ну… не стервятник же это прилетает? Оттуда, из мира теней?
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   — Ты знаешь, я думал об этом, — недружелюбно покосился на Цахилганова Барыбин. — В шаманизме, у древних монголов, считается, что болезнь, наступающая от долгой скорби, имеет вид птицы. От умирающего стараются отогнать птицу,

   — именно — птицу.

   — И что?

   — Если шаману удаётся прогнать её, человек выздоравливает… И Прометей у греков…

   Барыбин замолчал, глядя в сторону и думая о своём.

   — Извини, я не хотел бы рассуждать об этом с тобой, — вдруг сказал реаниматор. — Сейчас, и здесь — я не хотел бы.

   Увалень Барыбин занервничал, сильно сморгнул,

   будто попытался стряхнуть с белёсых ресниц нечто мешающее, досадное, неприятное.

   — Да нет, уж будь добр, — Цахилганов невольно отметил, что нарочно чеканит каждое своё слово. — Мы — ведь — старые — друзья — всё — таки.

   — …Конечно, — обречённо согласился реаниматор — и затомился. — Я, видишь ли, размышлял над судьбами тех, кто оказывался здесь, у меня, под этими капельницами. В общем, определённый характер, определённая судьба ведут к определённой совершенно болезни, а не к какой-то другой.

   Барыбин достал большой белый платок

   и вытер вспотевший внезапно лоб

   одним сильным старательным движеньем.

   — …Но тебе это будет не интересно, — сказал реаниматор.

   — Да ладно! — Цахилганову показалось, что Барыбин ломается. — Продолжай. Как будто ты можешь удивить кого-то своим занудством.
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   Барыбин отошёл к окну.

   — Душно здесь. И холодно, — сказал он, открывая форточку ненадолго. — Ты сказал, чтобы ей привезли тёплый халат? Мягкий, махровый лучше всего. А два — было бы совсем прекрасно. Сменный тут очень пригодится.

   Цахилганов поморщился:

   — Ну, извини — забыл! Опять забыл,

   как, впрочем, и про махровые хопчатобумажные носки…

   Воля ворвалась в палату. Она пахла прошлогодней оттаявшей мокрой полынью так, будто та уже оживала.

   Но Барыбин оглянулся на Любовь, лежащую с раскинутыми голыми рукам, и форточку вскоре захлопнул.

   — У Любы лёгкий халат, — опять с нажимом напомнил Барыбин. — Ей принесут ещё одно одеяло. Но они у нас холодные и тяжёлые. Ты видишь?

   — А по-моему, здесь тепло, — пожал плечами Цахилганов — из чувства противоречия, должно быть.

   И вдруг взорвался:

   — Говорил же тебе сто раз! Люба должна лечиться в платной клинике, в роскошной! В столичной, слышишь? А не здесь, в этой общей твоей шахтёрской богадельне!..

   — Там нет нормальных специалистов, ты же это знаешь, — усмехнулся Барыбин. — Продажная медицина — как продажная любовь. Она механистична. А тут особый случай… Продажное не бывает хорошим.

   — …Ну, и от какой же такой судьбы люди заболевают этой болезнью? — напомнил ему Цахилганов. — Ты ещё о Прометее хотел что-то важное сообщить. Вот о Прометее мне сейчас подумать как раз необходимее всего.

   Страх как своевременно…
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   — Зря насмешничаешь, Андрей. Видишь ли, по некоторым источникам выходит, что Прометей был наказан — за любовь.

   — Значит, не по уголовной статье проходил,

   вороватый сынишка богини правосудия…

   Барыбин выдержал паузу:

   — Прометей был прикован к скале вовсе не за похищение материального огня. А за любовь к Афине. Даже не так… Орёл, в общем, клевал его печень за то, что этот небесный огонь чистой — божественной! — любви он взял, да и принёс обычным, ничтожным людям… До этого такой любви они не знали: она была доступна только богам… Люди знали другую любовь — животную, спортивную, артистичную, похотливую, изощрённую, но — не божественную. Не огненно-чистую. Не высокую. Вот о каком огне шла речь в мифе! Тем-то Прометей и вызвал гнев богов… Я же говорил, что это тебе не понравится. Не в твоём, так сказать, вкусе.

   — А… Понятно. Тебе доступно пониманье тончайших ассоциаций — в отличие от меня, циничного. Циничного любовного спортсмена. Кентавра. Разнузданного жеребца. — Цахилганов, озлившись, скрипнул зубами. — Но я — не только жеребец, Миша. Понимаешь? И мёртвые сперматозоиды — не наказанье мне, за разнузданность, а просто…

   просто нелепая случайность.
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   Реаниматор смутился от жёсткости его тона. И Цахилганов отметил это удовлетворённо.

   О, Барыбин был всего лишь контрабас,

   почти что фон.

   Фон для инструментов куда более ярких.

   Но даже когда тучный Мишка вздыхал невпопад,

   приглушённый вздох его

   придавал происходящему

   некую глубинную многозначительность.

   А всякому слушающему припоминалось тогда с трудом что-то не понятое, давнее,

   но весьма, весьма важное —

   про — пузыри — земли — что — ли — в — общем — нечто — эдакое…

   Потом Барыбин посмотрел на Цахилганова с лёгким удивленьем — и задумался:

   про мёртвые сперматозоиды он будто и не слышал…

   — Боюсь, ассоциации у нас разные, — вздохнул Барыбин. — Печёночники… Это всё у них от долгого, чрезмерного терпенья…

   незаслуженных обид.
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   — Каждый больной, лежащий под этими капельницами, представляется мне прикованным, — решительней заговорил реаниматор. — Раньше он был неизбежно прикован к земным житейским обстоятельствам, как к скале, потом — к этой кровати. Видишь ли, я делал опросы, не вполне общепринятые, для докторской, на которую нет времени… У таких больных в судьбе присутствует одна и та же картина: супружеская верность, жертвенная преданность с их стороны — и супружеские измены им в ответ: хамство и прочее…

   Получается, что данная болезнь есть спрессовавшаяся, невысказанная, многолетняя душевная боль…

   Цахилганов лишь усмехнулся, однако промолчал.

   — Не правда ли, любопытная закономерность?.. Андрей, здесь оказываются люди, которых всё время предавали! — Барыбин указал на реанимационную кровать коротким стеснительным жестом. — Когда я слушаю их бред во время ночных дежурств, не на этой стадии, а чуть раньше, то думаю иногда: должно быть, всякий, принёсший на землю небесный огонь чистой, божественной, любви, расплачивается за это своей печёнкой. Он должен получать такую же любовь в ответ, ан нет: такая слишком редка… Ну? Что? Что скажешь?..

   Цахилганов поморщился слегка и не ответил.

   — В полнолунье они бредят особенно сильно и говорят много, связно, — словно оправдывался реаниматор. — Кажется, на этот диагноз обречены те, кто слишком хорош для теперешней жизни и кому она не соответствует. Понимаешь?.. Гнев богов понятен: Прометей бросил высокую любовь под ноги людям, на свинское попрание и надругательство.

   — Что ж. Логично,

   — нельзя — преступно — было — давать — низким — существам — такую — любовь — болван — он — этот — вор — отбывавший — наказание — на — солнечном — Кавказе…
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   — Ну, что ж ты, Андрей, не смеёшься над моими словами? Пора! — развёл руками Барыбин, вздыхая.

   — …А ты помнишь, как она меня любила? — с надеждой спросил вдруг Цахилганов — и крайне удивился своему вопросу. Он заволновался, затосковал и отодвинул табурет ногой, вставая. — Она ведь любила только меня!

   Реаниматор быстро кивнул, соглашаясь без охоты:

   он, кажется, вознамерился поскорее уйти…

   — Помнишь ты, как сильно мы любили? — Цахилганов просительно заглянул в глаза Барыбину, ухватив его за рукав. — Там, в Ялте, перед свадьбой? Ты же видел. Ты был рядом… Мы не могли с ней отойти друг от друга. Ты помнишь?

   — Конечно, помню, — перебил Барыбин сумрачно. — Я… видел. Другие видели… Все. Тебя это, по-моему, даже как-то… развлекало.

   — Да что ты в этом понимаешь! — разозлился Цахилганов.

   — Я?! — удивился Барыбин — и заморгал белёсыми ресницами, как незаслуженно и сильно наказанный ребёнок. — Это я-то что понимаю?!.
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   Они идут, обнявшись, Цахилганов и Люба, по Ялтинскому жаркому базару, а низкорослый татарин, голый по пояс, протягивает и протягивает им в ладонях лучшие персики,

   неудобно перегнувшись через прилавок…

   — Мы с ней не могли не обниматься. Так нас тянуло друг к другу…

   — Прекрати, — поморщился Барыбин. — Тебя несёт. Ты похож на лунатика.

   Он не хотел смотреть в прошлое вместе с Цахилгановым… В счастливое для Цахилганова прошлое…

   Но Цахилганов говорил — и видел. И насильно заставлял видеть Барыбина:

   персики сияют,

   пушистые, как только что вылупившиеся цыплята,

   а рядом продают из лукошка цыплят,

   похожих на пищащие персики.

   Но что молодому Цахилганову персики и цыплята,

   — приподняв — её — лицо — ладонями — он — прикасается — губами — к — чутким — уголкам — Любиных — губ — благодарно — вздрагивающих — губ — прикасается — опять — опять — опять — опять.

   Татарин, протягивающий персики, ждёт в светлой печали, кротко склонив к плечу бритую голову

   и не отрывая глаз

   от влюблённых.
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   — …Мы целовались, даже когда переходили дорогу! — заново изумлялся Цахилганов. — Останавливались на проезжей части — и обнимались. Мы были как в жару, как в огне,

   — потом — они — засмеялись — ни — от — чего — юная — Люба — и — Цахилганов — и — взяли — эти — персики — не — заметив — того — Цахилганов — и — Люба —

   …да, правильно — в огне. В сухом, летучем огне, струящемся меж телом и телом, меж пальцами — и пальцами, меж взглядом — и взглядом.

   Они уходили по базару, обнявшись,

   забыв про базар, про татарина –

   и про мрачного, неспокойного Барыбина, плетущегося следом.

   — …Мы, мы пылали в чистом сухом огне немыслимого блаженства. Невыносимая, нескончаемая пытка блаженством, она не прерывалась, Мишка!

   …А Барыбин, помнится, всё пытался заплатить — за солнечные чудесные персики, которые они так бездумно уносили. Но благодарный татарин смотрел влюблённым вслед — неотрывно. И узкие глаза татарина были влажны от высокой, горькой печали. И на голой тёмной груди его синела, разбегалась вширь,

   кричала всему базару, вопила

   кривая синяя наколка –

   года идёт а щастья нет!
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   — …Мы задыхались от нежности друг к другу, — измученно бормотал Цахилганов, забыв, где он. — Мы сгорали… от нежности…

   Барыбин, протягивающий деньги без толку, засмотрелся на татуировку с участием. Господи! Года! Идёт!! А щастья!!! Нет!!!! Нет!! Нет! Нет. Нет…

   — Да… Огонь. Огонь возникал от взгляда — и взгляда, — разговаривал сам с собою Цахилганов. — Да. Взгляд переливался во взгляд…

   Вдруг буквы содрогнулись: разгневанный татарин замахал на Барыбина руками! Татарин прогонял его с деньгами прочь! Прочь! И, рассерженный видом денег, смешно, часто топал ногами в мягких кожаных ичигах!..

   — Оторваться нам друг от друга было… невозможно…

   Они смотрели сейчас в разные стороны: мрачный, подавленый Барыбин — и Цахилганов с неподвижными, дико светящимися глазами.

   — Люба… — видел он жену прежней.

   Она умела так поворачиваться, что её висок нечаянно касался его губ — и прижимался слегка, на одно только мгновенье, а потом был где-то рядом, но до него нужно было тянуться, и хотелось тянуться — тем сильнее, чем дальше он сиял, бледный, доверчивый, скрывающийся то и дело под прядью волос, подвижной, летящей…

   — Мы тогда разучились переходить через дорогу. Включался красный свет, а мы не видели этого, потому что… — потерянно смеялся Цахилганов — и задыхался. — Потому что… мы… сгорали… друг… в друге… А машины даже не сигналили! Они останавливались, они замирали… И мы шли как боги…
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   В больничном коридоре опять затопали, гоняясь за старухой. И, объясняя что-то, гулко матерился возмущённый мужской голос. Однако в палате никто не слышал этого. Нагретые летним солнцем Любины волосы у Цахилганова под ладонью,

   текучие, как вода — но теплее,

   льющиеся, как вода — но мягче,

   сияющие, как вода…

   И он чувствует Любины молодые пальцы у себя над ключицей. И так ласково, так кратко легчайшее это касанье, что просто необходимо ощутить его снова,

   немедленно, ощутить –

   …чтобы не умереть… от тоски по ней.

   — Мы старались… не умереть. Люба… Мы сгорали… Мы шептались,

   — ты — одна — моя — ты — навсегда — одна…

   «Где этот нескончаемый восторг? — молча кричит в себя Цахилганов. — Отчего, когда, как — всё это было потеряно? Люба? Где ты — та?»

   — Люба… — зовёт жену Цахилганов из её умиранья. — Люба. Где ты… Вспомни. Вот мы идём…

   И — её — шея — трогательно — влажная — от — жары — послушно — приникает — к — его — плечу…

   — Мы идём с тобой… Где всё это?! — кричит Цахилганов.

   Он с ужасом глядит на Любовь, изглоданную болезнью. Глаза его режет, режет жгучий, горячий туман.

   — Где она сейчас, Барыбин?!. Скажи, скажи мне: Степанида — она от?.. Люба — изменила мне, хотя бы раз? А? А? Ты всю жизнь следил за ней, как сыщик! Шпионил! Ты замечал всё! Ты должен знать. Скажи!

   Цахилганов опомнился,

   крепко ударившись головой о стену.

   Мишка ударил его?!. Опять?

   Мишка?

   Его?!.
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   Реаниматор отошёл к жестяной раковине.

   — Ты взвинчен, — заметил Барыбин, включил сильную струю и принялся мыть руки с мылом. — Тебя знобит. Это экзальтация. В магнитные дни даже спокойные люди склонны… Дать тебе брома? Выпил бы, в самом деле.

   Но Цахилганов не хочет возвращаться в настоящее.

   — Ты же помнишь нас!.. Двоих!.. — кричит он реаниматору сквозь шум падающей воды —

   и тут же устаёт от крика.

   А какой был вымытый Караган в то лето. Каждый день пахло полынью и ливнями. И Солнце вставало радостное, не резкое…

   — Мы любили… — бормочет Цахилганов. — И вот, какая-то птица… Какая-то идиотская хищная птица, которую никто не видит, кроме… И караганник, и чёрная пыль настигает, и кровь, кровь прорастает из земли… Птица. Бром… Странно. Плохо. Не хорошо!..Не надо! Брома…

   Цахилганов развёл руками и замолчал, подавленный.

   — Да. Птица, — рассеянно кивнул реаниматор. — Андрей, здесь такое дело… Любовь… В общем, препараты, которые вводятся — они её не лечат. Они только продлевают её мученье и её беспамятство. И всё. Ты ведь понимаешь? Если бы не они, её бы… Ей, давно уже, больше нечем жить, Андрей! Давно. Физически — нечем. Впрочем, не только физически.

   — …Что ты хочешь сказать? — Цахилганов сел и ссутулился, — Что ты от меня хочешь?! — враждебно спрашивал он, дёргаясь в раздражении.

   — Я перестану их назначать, эти препараты, если ты сочтёшь это нужным, — чётко произнёс Барыбин, отворачиваясь. — Как только ты сочтёшь это нужным.
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   Цахилганов оглох на время.

   Старыйкран подтекал, и Барыбин принялся подкручивать его. Однако тот лишь скрипел своим металлическим суставом и не справлялся со струёй. Вода била сильнее… Наконец она перестала блистать и исчезла.

   Всё. Конец…

   Цахилганов молчал.

   — И тогда она..? — спросил он через время о том, что знал и сам. — Это будет — всё уже? Да, Мишка?

   — Да, — Барыбин помолчал виновато. — Я говорил, она безнадёжна.

   — Ты говорил. Я только забыл, когда… Сколько ей можно прожить ещё… с ними, с этими? — спросил Цахилганов, кивая на капельницы.

   — Не прожить. Промучиться. Ну — недели две, максимум. Хотя, боюсь, что меньше, гораздо меньше… Если не произойдёт, конечно, какое-то чудо…

   — Какое именно? Какое? — тупо твердил Цахилганов. — Уточни. Я требую!

   — Ты устал, — сказал Барыбин. — Тебе бы неплохо сейчас выпить. А здесь ходит главный врач. Не получится… Правда, есть хорошая водка у Сашки. Тебе надо бы.

   — Просто у меня гудит в голове сегодня, — пожаловался Цахилганов. — Извини. Я плохо соображаю. Я думать про это не могу, не то что произносить…

   — износить — совместную — судьбу — можно — как — одежду — дотла — гораздо — быстрее — чем — полагаешь…

   — Ну, скажешь, когда решишь.

   
251

   Неслышно ушёл Барыбин. И кончилось всё. За окном стих посвист вечернего равнодушного ветра, смолк деревянный далёкий стук женских каблуков по коридору. И пустое пространство стало медленно наполняться гулом. Так бесконечно, и сильно, и страшно гудят телеграфные столбы суровой зимой,

   в чужой местности, ночью,

   далеко от дома,

   когда ты один…

   Один… Далеко от дома… Гудят. В пустой ночи… Сильно… Страшно…

   Цахилганов боязливо смотрел на жену:

   и что, это — всё?

   Любовь истаяла за два года и была другим человеком — человеком вне жизни. А та, прежняя, ответить Цахилганову уже не могла,

   — та — никогда — ответить — ему — не — сможет — потому — что — той — давно — уже…

   — Зачем ты… так… отомстила мне, Люба? — не выдержав обиды, спросил Цахилганов сквозь гул,

   — та — сошла — на — нет — на — слабый — шелест — который — сродни — шелесту — опадающей — коричневой — листвы — сгоняемой — ветром — с — холодной — шершавой — серой — тверди — бульвара — осеннего — бульвара…

   — Что ты с собой сделала, Люба… Ты же убила меня!!!
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   …Ему было страшно —

   оттого, что он умирал вместе с ней.

   — Вернись. Пожалей меня, Люба, — Цахилганов плакал. — Спаси меня… Я против воли иду за тобой следом… Я не могу не идти за тобой — туда. Где нет ничего. Я боюсь…

   — Помнишь? — тихо плакал он, держась за край реанимационной её кровати. — Однажды я уже умирал…

   Как же, тебя огрели вскользь бутылкой по голове, ночью, посредине лужи, когда ты возвращался от Ботвич пьяным.

   Внешний Цахилганов говорил ему что-то ещё сквозь гул пространства, но Цахилганов спешил сказать сам, и потому почти не слышал того, себя.

   — Когда я лежал в больнице и умирал,

   …мучаясь с похмелья больше, чем от раны,

   ты пришла и спасла меня. Прибежала в несусветную рань… не причесавшись толком. Ты, Люба, ты просила меня жить. И я собрал все свои силы. Я послушал тебя — я выжил!..

   Не потому ли, что весьма сложно было скончаться от шишки на башке?

   — А теперь я прошу: ради меня — вернись… Любочка, я ведь всё помню, — торопился он. — От тебя пахло сердечными каплями. Ты забирала мою одежду, грязную, грязную, чтобы её выстирать. У тебя дрожали руки. Ты так перепугалась из-за меня… Бедная моя…
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   Но память подсказывала ему больше того, что он хотел бы помнить: тогда уже входила к перебинтованному, похмельному Цахилганову Ботвич,

   — пасмурным — утром — в — жарко-пёстрой — парче — она — надвигалась — неостановимо — как — слепая —

   и широко, не мигая смотрела на Любовь сквозь дымчатые стёкла бешено дорогих своих очков,

   — да — сквозь — изысканный — туман — взирала — сверху — вниз — эта — неприручённая — кобра — с — пёстрым — капюшоном…

   — Ты, Любочка, замешкалась, с перепачканной моей одеждой в руках… Милая, смутилась, попятилась. Прижала тряпьё к себе, как будто у тебя его сейчас отберут…

   Ещё бы! Твою жену обдало волной таких умопомрачительных духов, каких она не знала никогда… и парчово-брючных сияющих костюмов не доводилось ей видеть раньше.

   — Ну что ты так растерялась тогда, Люба? Перед этой какой-то плоскогрудой…? Перед арендуемой подстилкой с долларовыми знаками вместо зрачков? Ха! Если бы я не установил на неё сдуру первоначальную высокую цену, кому бы она была нужна? Оштукатуренная мумия…

   — Посторонитесь, вы запачкаете меня, — опасливо сказала ей Ботвич, принимая Любу, может быть, за санитарку, в её белом, наспех наброшенном, больничном халате. — Осторожней! Вы! Женщина!..

   — А ты ещё, Любочка, оглядывалась на меня в тревоге — спрашивала глазами: уйти тебе сейчас или остаться? Ты боялась, как бы она не утомила меня, да?.. И каким только образом Ботвич пронюхала, где я? В этакую рань! Уму непостижимо…

   — Простите, кто вы? — растерянно спросила её всё же Любовь, оттеснённая к двери.

   — Я? — пожала плечами Ботвич, откидывая капюшон. — Ж-е-н-а. А что?
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   Ты помнишь, как Любовь откинуло к стенке? И руки её ослабли. Грязная твоя одежда оказалась на полу.

   Потом, подбирая её, Люба тупо, бездумно ползала. Ползала, не поднимая головы. Но упала вдруг…

   у ног Ботвич

   — нелепо — некрасиво —

   и замерла —

   как — умерла…

   — А Ботвич взирала на это с брезгливостью. Помню.

   Жарко посверкивая парчовым кобыльим крупом, она переступила, перешагнула через Любовь… И расселась. И закурила.

   — …Сигарета её была похожа на самшитовую дудку. Знаю странное благоуханье этого дыма, подвижного, как щупальца. В нём плавал запах сухой гвоздики и ещё какой-то пряной дряни. Душный вкрадчивый дурман, приводящий самцов в беспокойство. Как не помнить…

   И дребезжащая цепочка из золотых насекомых поблёскивала под голой щиколоткой, когда она покачивала ногой, ухмыляясь…

   — Вот дура, вырядилась ни свет, ни заря. Это же были вечерние духи! Сам дарил… И потом, золото — утром!? Парча!?. Кошмар. Изыск на грани вульгарности — вульгарность, граничащая с изыском. Ботвич всегда умела одеваться именно так… волнующе.

   — Заплати ей. Санитарке. За то, что я дымлю здесь, в палате. Только не скупись, милый. И она не будет возникать. Хорошо?.. Ну, как ты?

   — Не мог же я, в самом деле, заплатить Любе. Хотя Барыбин, озлившись, смеялся потом надо мной, когда я рассказывал ему про это,

   — да — знала — Ботвич — прекрасно — знала — что — не — санитарка — была — около — тебя — уж — Любовь-то — жену — твою — она — высмотрела — зорко — хищно — сразу — загодя — заранее —

   давным-давно.

   — Я не вступился за тебя, Люба. Проклятое головокруженье. У меня была рассечена кожа на голове, я потерял много крови и… не сообразил, что происходит.

   Промолчал.
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   Думал ли ты, как уничтоженная твоя жена брела потом домой — с этой перепачканной твоей одеждой в руках? И как жила — днями, ночами, на работе, дома, весной, зимой?

   После встречи с той? С «женой»?

   — …Но Люба не спросила меня ни о чём. Если бы она меня выслушала! Я всё бы уладил… Впрочем, она и без моих объяснений знала главное: я её не брошу.

   Ты же пытался ей врать, что Ботвич — это малознакомая шизофреничка, преследующая тебя,

   …пресыщенная сумасбродка, которая напридумывала себе невесть что и вот припёрлась нежданно-негаданно…

   — Всё так и было. Это только блажь — блажь взбалмошной бабёнки, я говорил… Но Люба сразу уходила в другую комнату. Мне казалось, она пыталась это забыть и что — забыла… Я даже думал, она поверила тому немногому, что я успел… сообщить.

   Ну — не — идиотка — же — она — в — конце — концов — твоя — жена.

   — …Ты слышишь меня теперь?! Люба. Люба-а-а!.. Прости — я не выгнал её тогда же. Хотя и следовало… Но я ужасно разозлился на неё! На эту плоскогрудую суку, парчовую суку! Как — смела — она… Прости. Я растерялся. Всё было так неожиданно… Но пойми ты меня! От одного её дыма самая здоровенная, морально устойчивая голова пошла бы кругом! И потом… эта цепочка — блестела, звенела, змеилась. Золотые тараканчики так хитро перемещались, бегали под её щиколоткой –

   — изумительные — блошки — мушки — мошки — вошки — ползали — звякали — двигались — как — живые —

   а она всё качала, и качала, и мотала ногой! Бренчала назойливо — тонко, слабо, близко, близко…

   …Я даже не заметил, когда ты поднялась с пола и ушла, Люба. Тем утром. А она осталась. Со мной…

   Ты ушла молча.

   Три года назад

   ты ушла.
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   И год ещё всё было ничего. А потом Любовь узнала свой диагноз,

   — смертельный — диагноз —

   и никому не сказала о том. Она скрывала его два последующих года.

   — …Очнись, Люба! Ну, изругай меня хоть раз в жизни! Мне будет легче. Не умирай так…

   — С нами надо быть построже, Люба! — решительно укорил он вдруг её. — А ты не умела этого. Ты тоже в чём-то виновата. Отчитала бы меня, проучила! Есть жёны, которые даже бьют мужей по лицу, и ничего… А ты молчала, значит — потворствовала… Ты сама позволила мне так рас-пуститься,

   — пуститься — во — все — тяжкие — позволила — мне — ты!

   …Как же это просто — делать правую виноватой,

   у смертного-то…

   Но дальше он не рассуждал.

   И уже только слушал гул,

   сидя перед постелью молчащей жены

   и раскачиваясь.

   …Сколько времени раскачивался Цахилганов? Сколько времени молчала его жена?

   Прикрикнул бы на него кто-нибудь сейчас,

   — подвигом — самоотреченья — мол — вершится — чудо — чудо — воскрешения — умирающей — жизни —

   потребовал бы кто-нибудь от него

   хоть какого-то действия!

   Но тишина стояла в палате.
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   — …Я бы пошёл теперь на это, Люба, — оправдываясь, заговорил Цахилганов сам — о чуде, вернее же — о бессмысленности его. — Оставил бы всё. Однако я боюсь, что это только игры перевозбуждённого раскаянья. А если мыслить здраво… Ну, отрекусь я от себя, прежнего, ради того, чтобы ты исцелилась. Останусь на нулях, очищенный для другой, чистой, жизни. Нашей с тобой. И ты, Любочка, начнёшь выбираться из болезни. Маловероятно, но — допустим: всё происходит именно так…

   И что же дальше?! Да вот что: дабы не подохнуть нам, троим, от дистрофии, мне придётся, намыкавшись без работы, наняться рядовым инженером

   к тому же Макаренко,

   и делать то же самое, Люба,

   но уже за нищенские копейки!..

   Производство полезного разрушено, слышишь? Мы так порезвились, что производство полезного — разнесено вдребезги, его уже нет! Вместо этого налаживается всюду лишь производство не полезного, вредного…

   В нашей жизни не осталось приличных средств к приличному существованью. Слышишь, пространство гудит от диссонанса —

   мы — выпали — из — размеренности — интонаций.

   Пространство гудит от диссонанса; оно враждебно человеку, потерявшему возможность быть человеком,

   но зато обретшему полную возможность

   быть животным,

   быть всё более и более животным,

   — мы — синкопа — туземная — животная — развязная — пляшущая — на — костях — прежних — ритмических — правильных — ударений — синкопа…

   А в результате чуда самоотреченья мы очеловечимся

   и… пропадём,

   потому как жизнью правит ныне нарушение,

   а не норма.
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   Голодная гибель уготована всякому,

   дерзнувшему жить нормально

   в ненормальном обществе.

   И наша девочка, Люба, в итоге такого моего нравственного подвига самоочищенья, жертвенно пойдёт,

   — ради — нас — же — пойдёт —

   на панель,

   туда, где спаивают, и осмеивают, и ставят фингалы обнажённые мужские зверо-люди, люди-звери — покупатели человеческого униженья.

   На нищих девочках нынче не женятся!

   Тебе нужно такое исцеленье, Люба?..

   И увиделось Цахилганову, будто в чёрно-белом сне, как все они, трое, бредущие в обносках, вместе с праведным горемычным, бессловесным народом, заранее умерли — от покорности обстоятельствам, заживо…

   И выхода нет. И входа нет.

   Старая клетка обитания разрушена: она пуста…

   Она стоит — пустая, незапертая, со сломанной скрипящей дверью — на том же месте, и летом в ней страшно свищет и завывает чёрный шелестящий ветер,

   наметая в углах

   холмы тёмной отработанной пыли

   эпохи социндустриализации.

   В старой сломанной клетке Союза

   гудит пустое пространство…

   Боже! Но разрушая одну клетку, мы неизбежно оказываемся в другой… Мировая, последняя, чугунная клетка нещадно нависла над человечеством, разрушившим свои национальные спасительные обжитые клетки.

   — Спи, Любочка, — Цахилганов нервически зевнул. — Спи… Так будет лучше. Тебе. Мне. Всем. Самое лучшее теперь — спать.

   Не просыпаясь.
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   Не взглянув больше на жену, он и сам лёг на кушетку, вытянувшись, сложив руки на груди…

   Однако через время Цахилганов опомнился и попытался поджать ноги к подбородку, устраиваясь на боку…

   Ему надо было свернуться и задремать,

   словно в материнской благословенной утробе —

   или словно упокоиться в древнем катакомбном захоронении — в позе внутриутробного младенца –

   Сын — Божий — хотя — спасти — свою — тварь — отческих — недр — не — отступи –

   но кушетка, однако, была слишком узкой,

   и потому он замер,

   неудобно уткнувшись лбом в стену…

   Он спал,

   хотя было ещё слишком рано,

   и морщился от сильного гула пространства. Но тот

   был вскоре вдребезги расколочен

   сухой деревянной дробью.
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   В палату вбежала медсестра,

   та самая, на стучащих каблуках,

   при которой он приосанивался неизменно.

   Да, вёрткая, с физраствором.

   Она принялась заправлять капельницу, живо косясь на Цахилганова.

   Он протёр глаза и сел,

   запахиваясь в накинутый байковый халат.

   — А что это вы так плохо выглядите? — вдруг удивилась медсестра необычайно радостно. — Прямо, в гроб краше кладут…

   Однако опомнилась:

   — Ой! Извините. Вы ещё очень даже ничего. Интересненький, — она беззаботно хохотнула. — Но только у вас борода… поредела что ли? Или растрепалась? Распушилась, да?

   Медсестра с дробным топотом обежала беспомощное тело его жены, поправив без надобности одеяло

   со всех сторон

   — тем — ужасным — жестом — каким — поправляют — ленты — на — траурных — чужих — венках —

   и выскочила за дверь.

   «Ну, вот так вот. Бывает!» — чуть было не сказал ей вслед Цахилганов, как сказал бы он прежде, в своей снисходительной,

   немного вальяжной

   и грустно-неотразимой манере.

   Однако этого уже не требовалось…
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   Внешняя жизнь не нуждалась больше в его объясненьях — она вытолкнула Цахилганова из себя

   и почти забыла о том,

   что он существует!

   Что он ещё качается в своей спасательной одинокой шлюпке, близ тёмной воронки, затягивающей наибольшую часть его жизни

   на дно,

   — он — ещё — плывёт — в — грязном — вселенском — потопе — свободы — всесокрушающей — свободы…

   Внешняя жизнь идёт теперь без него

   и не ждёт его ответов.

   — Отгони эту птицу. Отгони. Умоляю тебя, Андрей… Она измучила меня…

   — Да, Люба. Да. Ты одна. Ты моя… Ничья больше. Спи…

   Сколько же ему осталось кружить так — возле своего маленького семейного кораблекрушенья,

   в своей неприкаянности,

   наблюдая, как сияющий огнями гигантский многолюдный суетный корабль настоящего

   проходит мимо, в будущее,

   неуклонно — мимо,

   — и — скоро — наступит — ночь — окончательная — ночь…
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   И вдруг Цахилганов озлился.

   Он озлился на медсестру —

   и — ттты — умрёшь —!!! —

   за всё. За то, что она стучит ногами возле Любы, как кеглями или коклюшками. И за то, что умница Люба могла бы ещё жить,

   а — умирает,

   а эта, бойкая, глупая — живёт, тыквоголовая! Тыквозадая… И будет жить и жить до седых волос,

   топоча беспрестанно по деревянной палубе,

   отплывающей от него и Любы…

   И за то озлился, что медсестринский голос вырывался из перламутрово-розового, будто пластмассового, рта, как из бесчувственного динамика с усилителем —

   «Даже борода… растрепалась, что ли?»

   — Не поспала бы ты двадцать часов кряду! — проорал он ей вслед с большим опозданьем, сжав кулаки до боли. — Поглядел бы я тогда…

   — как — бы — ты — растрепалась — дура!..
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   — …Страшно, что она налетает бесшумно, — Любовь снова смотрела на Цахилганова, не поднимая век, и жаловалась медленно, вяло. — Сначала она метит в сердце. Я закрываю от неё… сердце. А она взлетает под потолок, складывает крылья и падает с выпущенными когтями. Невидимая, она клюёт мне печень, Андрей…

   И с чего это он, дурак, вообразил, что Любе, в беспамятстве её, куда ближе стал теперь Барыбин, а не он, муж? Какая пошлость!

   Она ведь, даже в бреду, иного мужского имени не назвала ни разу, тогда как он, бывало…

   Ему захотелось уронить лоб в руки жены и просить снова: «Пожалей, меня, Люба! Не умирай! Ты ведь сильная… Не утаскивай меня за собой.

   Я не умею жить без тебя. И я виной своей связан с тобой крепче, чем верностью!

   Мужская верность — что? Тьфу: она — лицемерье…

   Мне страшно…

   Выберись, Люба, сама!»

   Но маленькие ладони её, лежащие на казённом одеяле открытыми, уже не имели той горячей и нужной ему жизненной силы,

   — а — своей — у — него — словно — и — не — было — никогда.
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   Дверь знакомо толкнули. Водитель, ступая крепко и косолапо, внёс пакет с едой, пачку газет и конверт с бумагами, прижимая всё к животу.

   — Сунь в тумбочку, — отмахнулся Цахилганов, забирая лишь конверт.

   Пока Цахилганов неторопливо просматривал бумаги, шофёр обстоятельно разложил всё по местам и застыл рядом, полуотвернувшись, вздёрнув подбородок, словно равнялся направо. Он подчёркнуто не касался взглядом больной Любы,

   как не имеющий на то права.

   Что-то подозрительно послушны они, эти шофёры-охранники. Вооружённые русские мужички

   из Чечни и разрушенного ВэПэКа,

   следующие всюду за крутыми деловарами.

   И временами у Цахилганова ломит затылок —

   будто он всё время находится на мушке прицела у этого… Виктора,

   — Победителя — то — есть.

   Цахилганов резко обернулся. И встретился с неподвижным взглядом шофёра, застывшим как раз на цахилгановском затылке.

   Бывший боевой офицер медленно отвёл глаза. И без нужды поправил пояс,

   за которым торчал под курткой тупорылый «макаров».

   — Андрей… Она налетает… — бесцветно выговаривала Любовь.
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   Цахилганов взял в руки сотку.

   — Какую ты цену ставишь в купле-продаже? — спросил он Макаренко. — В этой? В фиктивной?

   Тот назвал означенную в копии документа.

   — Ты покупаешь фирму, разорённую лицензиями, а не урановые рудники, — заметил Цахилганов недовольно. — …Ну и что, что условная? А налоги с этой условной цены — ты платить будешь?.. Пусть неправдоподобно. Это никого не касается… Ну, то-то… Даже ещё на треть срежь… Ничего, проглотят… Аппаратура идёт в «Чак-2»!.. Да, там остаётся только изношенная, которую в комиссионку ещё не сдали… На банкротство — месяца через два.

   — Что-нибудь для Макаренко передадите, Андрей Константиныч? — спросил Виктор, двинувшись как при исполнении команды «смирно».

   — А ты ничего не привозил. И тебя здесь, на этот раз, не было, — напомнил водителю Цахилганов. — Это только Даша знает, где ты сейчас.

   — А, — парень озадаченно почесал затылок. — Значит, я в самоволке?

   — Для Макаренко — да. Ты… матери краску из магазина привозил.

   — Есть, Андрей Константиныч. А можно, я вправду…

   — Нет, Виктор, — перебил его Цахилганов. — Тебя ещё Даша ко мне может прислать. Быстро назад. Стой! Ты почему опять не на джипе?

   Знает, бестолочь небережливая, сколько «Волга» бензина жрёт, однако ж…

   — Виноват. Исправлюсь. Я как с утра на «Волгу» сел…

   — И куда ездил? С утра?

   — А за Дашей в восемь заехал. Макаренко велел, — поймал водитель удивлённый взгляд Цахилганова. — Потом их на обед в ресторан возил.

   — Кого — их?

   — Дашу и Макаренко. Он сказал, чтоб и вечером — сначала её домой, потом его. Теперь она пешком не ходит.

   — Что-то новенькое, — пробормотал Цахилганов, насторожившись. — У неё что, ноги отвалились? От чрезмерной их нетрудовой эксплуатации?.. Ладно. Вози. Но лови каждое слово. Я должен знать, о чём они толкуют,

   этот канцелярский крот и офисная шлюшка.

   — …Да, — не сразу отозвался водитель. — Слушаюсь.

   — Закончится всё… — Цахилганов угрюмо оглянулся на жену, — прибавку к зарплате получишь.

   — Понял, Андрей Константиныч! — оживился Виктор и застегнул молнию куртки —

   опасно — распахнутой — доселе — куртки —

   со свистом.
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   Спустя время Цахилганов вспомнил, что водителя следовало отправить

   − непременно − послать −! −

   в магазин, за тёплым халатом для Любы, но только махнул рукой: машина должна быть у Макаренко под носом как можно быстрее.

   Потом он смотрел из окна, как его тридцать первая осторожно двинулась с места.

   — …И зачем теперь это всё? — спросил он себя про фирму, про дом,

   — пустой — дом — где — бутерброды — по — утрам — и — белые — пуговицы — облетающие — с — рубах — будто — перламутровый — цвет — по — весне — и — тяжёлые — ужины — в — ресторане — и — пустые — разговоры —

   про жизнь. С деловарами. С девицами. С обслугой…

   А в Москве что его ждёт? Та самая протухшая квартира, в которую можно, конечно, посадить какую-нибудь лупоглазую особь —

   с раздутыми от силикона губами,

   с прооперированным дорогим носом,

   с гелевыми грудями,

   накаченными будто автомобильные шины,

   и с бритой…

   Люба, не поднимающая век, умрёт сразу, как только Цахилганов скажет Барыбину: «Всё. Довольно. Перестань назначать ей препараты. Хватит». Выхода нет… И Барыбин ждёт теперь этих его слов. После которых измученная Любовь умрёт,

   — измученная — болью — и — обезболиваньем.

   И кто он тогда? Цахилганов? Вдовец? Он — и — вдовец?!.. Он — свободный, то есть — никому не нужный,

   — нынче — свободный — значит — не — нужный —

   человек.

   А всё нужное теперь не бывает свободным,

   потому как оно оказывается занятым

   наперегонки…
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   Ах, Люба, Люба, как же она подвела его!

   Любовь — самоубийца…

   — Твоя болезнь — это самоубийство, Люба!

   А ведь никого он не любил — так.

   Но тот, который был одновременно им самим, не соглашался с этим. И Цахилганов едва узнал себя в нём. Семилетний мальчик, в синих сандалиях с дырками и в матросском костюмчике, стоял перед ним

   и смотрел мимо него…

   Всё, всё теперь понятно. Прежде, чем телу рассыпаться в прах, личность дробится. Она раскалывается и разлетается на отдельные разновозрастные собственные облики, которые кружат вокруг, вот оно что…

   Рой обломков прошлого. Бесполезная щепа на месте кораблекрушения.

   Всё дробится, прежде чем исчезнуть…

   Что ты хочешь сказать, мальчик, напоследок? Ведь зачем-то тебя вынесло сейчас на поверхность

   из тёмных глубин памяти?..

   Но сосредоточенный маленький Цахилганов не обращал на взрослого себя никакого вниманья. Он стоял себе возле водонапорной башни, бездельничая. А вокруг военной грузовой машины, груженной домашним скарбом, бегали два солдата. Они заливали воду в радиатор.

   В кабине же сидела молодая толстая женщина с грудным ребёнком на руках и широко позёвывала над ним, склонившись низко. А среди домашнего скарба, в кузове, словно в гнезде, пережидали остановку печальный офицер и обыкновенная девочка.

   Она, усталая и покорная,

   была туго повязана белым платком.

   Светлая редкая чёлка падала на прозрачные глаза.

   Отвернувшись от военного, девочка сжимала у горла вязанную рябую кофту, как будто у неё была ангина,

   и смотрела не на водокачку,

   не на солдата, бегущего с ведром по жаре и что-то кричащего водителю, и не на водонапорную башню, и не на сторожа водокачки с перебитым сизым носом, стоящего в длинном брезентовом плаще,

   а на него,

   не взрослого,

   остановившегося на обочине случайно,

   в синих сандалиях с дырками, но в матросском ладном костюмчике…
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   Маленький Цахилганов никогда ещё не встречал такой одинокой девочки, и понимал уже, что другой, хоть чуть-чуть похожей на неё, не существует на свете. Это открытие ошарашило его, а потом перепугало. И у него зачесались щиколотки, как от крапивы. Когда она перестанет смотреть на него, сжимая кофту на горле, он, скорее всего, умрёт. А если умереть не удастся, будет искать её всю жизнь,

   — для — того — чтобы — она — так — смотрела — на — него — вечно.

   Он сильно старался не сморгнуть,

   когда чесал ногу ногой,

   чтобы не пропустить попусту этого мгновенья,

   готового сорваться и улететь навсегда

   в неведомое, в чужое –

   в — не — его — будущее.

   Но солдаты, перемахнув за борт кузова, уже уселись среди скарба, перевязанного толстыми верёвками. Мотор загудел. Машина осторожно двинулась с места. Качнулись,

   словно поклонились водокачке, мальчику, сторожу в брезентовом длинном плаще, и серой дороге,

   шкафы, панцирные сетки кроватей, тюки и ящики. И девочку в белом платке тоже качнуло к самому краю кузова. Он кивнул ей с готовностью, чтобы она — не переживала, потому что он найдёт её, когда вырастет. И, чтобы она получше поняла и запомнила это,

   побежал за машиной следом.

   Девочка успела тоскливо улыбнуться ему сверху,

   — она — всё — же — напугалась — что — он — забудет — её — и — не — узнает — когда-нибудь — выросшую — не — припомнит — не — разглядит — не — заметит —

   закрываясь от ветра плечом. Но платок сорвало с её макушки. И воздушный порыв взметнул её волосы.

   Тогда лицо девочки

   оказалось вписанным в светлый нимб,

   широко и страшно трепещущий на ветру.
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   Помнится, хорошо помнится: она робко взмахнула рукой, в ответ ему, и приоткрыла рот, переживая. Военный в ту минуту, поймавший платок, оглянулся на девочку — и перестал быть печальным. Потом он встревожено уставился с машины на него, бегущего изо всех сил, вспотевшего и отстающего всё больше. Но мальчик всё равно бежал —

   до тех пор, пока не упал и не расшиб коленку до крови.

   Улетающая в горизонт, машина уменьшалась на прямом, как стрела, пустынном шоссе,

   раскачивая зелёным бортом:

   «Пьяный за рулём — преступник!»

   Она ещё не пропала в степной дали, а у него, сидящего на дороге, в пыли, была теперь своя, отдельная, девочка, которую не видел никто из здешних!

   Перед сном он чувствовал всякий раз, как сильно она думает о нём тоже, и морщился счастливо. И ему надо было сделать ради неё что-то особенное — непременно. Тогда он нащупывал под подушкой жёсткую гнутую отмычку, сделанную из велосипедной спицы, которую можно было просовывать в щель, нажимать рычаг в автомате для газированной воды и пить её, дымящуюся, с сиропом, бесплатно. «Ладно, — щедро обещал он девочке. — Выброшу спицу утром!»

   И далёкая девочка улыбалась ему, засыпающему,

   и кивала благодарно и радостно —

   пока не начинал во сне дуть сильный, холодный ветер. Взметнувшись, он раскидывал её волосы страшным шевелящимся нимбом.
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   Цахилганов усмехнулся. И это всё, мальчик?

   Это — всё, что тебе захотелось проиграть на прощанье себе, взрослому, на маленькой, детской своей, игрушечной пианоле —

   с — деревянными — клавишами — нещадно — расцарапанными — мстительным — красным — котом — упругим — как — пружина — быстрым — как — молния — свирепым — как — не — знаю — что — котом —

   напоследок?

   Но мальчик скривился. Он не хотел узнавать в Цахилганове себя и насупился оттого, что они были одною общей личностью. Мальчик даже как будто обиделся на Цахилганова:

   так мало он, видимо, соответствовал тому,

   кем должен был стать,

   хотя Цахилганов и улыбался себе, маленькому,

   довольно приветливо…

   Раздосадованный Андрюша резко взъерошил пятернёй свой серый короткий чуб, отвернулся и исчез.

   Да чем уж ты так недоволен? Будто сам изумительно хорош! Хотел пожертвовать ради девочки самое дорогое — отмычку для газировки? Ну и что? Велосипедную спицу, специально и хитро изогнутую, ты ведь так и не выбросил! Октябрёнок хренов. Утром вытаскивал её из-под подушки — и думал: «Ладно, ещё один только день попью бесплатно, а вот завтра…»

   Она же всё равно ничего не узнает!
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   Да, прилежный, благостный, на скрипочке-четвертушке знай себе пиликал,

   причёсанный на косой пробор,

   — как — под — горкой — под — горо-о-о-о-й — торговал — мужик — золой…

   А потом,

   — тётечка, не опускайте три копейки, давайте я вам за них с тройным сиропом налью —

   сколько он потом заработал жёлтых липких монет этой отмычкой? Много. Много. И у него появилась своя касса в старой отцовской пятипалой перчатке:

   никто всё равно ничего не узнает…

   Потёртая перчатка хранилась в детской комнате, на перекладине, под крышкой стола.

   И снова он шёл домой с тяжёлыми карманами — играть,

   — тор — го — вал — му — жик — зо — лой —

   на тёплой, ласковой скрипке.

   Он не знал тогда, что всё наторгованное становится золой рано или поздно…

   И, вымыв руки, подвязывал смешную чёрную подушечку под подбородок,

   чтобы скрипкой не натереть ключицу— до синяка.

   До кровоподтёка!!!

   Мать — очень — боялась — что — без — подушечки — у — сына — может — образоваться — кровоподтёк!
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   Брысь. Брысь, красный кот, глядящий из каждого тёмного угла зелёными светящимися глазами.

   Трёхглазый Патрикеич, брысь!

   Отвернись от взрослого Цахилганова, мыслящее всевидящее пространство: довольно!

   …И всё же странно: была какая-то проехавшая мимо водокачки девочка —

   девочка-миф среди опасно раскачивающихся громоздких шкафов, девочка в нимбе шевелящихся, вздыбленных ветром, волос…

   И он не выполнил перед нею какого-то мифического своего долга. Зачем она возникла здесь, совсем крошечная, сейчас, в реанимации, со своей ангиной,

   — как — обрывок — забытой — детской — песни — простенькой — милой?

   Цахилганов погрустил. Он не вспоминал об этом десятки лет, потому что много, много оказывалось потом вокруг него самых разных девочек. Теперь же его ощутимо относило от живой жизни к тем, степным и безлюдным, кладбищенским берегам, куда давно унесло бабушку, так и не вылечившую свои ноги, и даже — мать, и, много позже — отца, уже — одинокого, угрюмого, равнодушного. А сам, он, Цахилганов, не умеющий нынче ничего другого, как только уходить вместе с Любовью, даже не упирался, а медленно становился чужим тому Андрюше Цахилганову,

   который жил в этой жизни

   когда-то…
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   Так само прошлое отслаивается,

   отторгается от человека,

   — так — оно — покидает — человека — навсегда —

   и тут ничего не поделаешь. Это отмирает его, Цахилганова, душа…

   Он вздохнул. Никто не поможет ему сейчас, потому что никто не знает, как это происходит. Не знает до своего срока…

   Гул возродился с гораздо большей силой —

   пространство принялось звучать напоследок, как ненормальное, прощаясь с ним.

   Уже? Прощаясь?..

   Но когда пространство стихало, замирало и словно выжидало чего-то, Цахилганову становилось тоскливей гораздо и хуже —

   оно смотрело на него.

   Из каждого угла. Словно мстительный невидимый кот. Или словно…

   Точно так смотрел на юного Цахилганова самый таинственный гость отца….

   Патрикеич степенно снимал пальто,

   пахнущее морозом, ветром и нафталином…
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   Он мягко шёл в шерстяных белых носках на кухню и клал увесистый свёрток перед бабкой.

   — Своё, домашнее. Супруга уж очень хорошо присолила. Ууууу. С перцем. Она ведь раньше лаврушку в руках растирала для сала, калёно железо… Ну, как спецов от Лаврентия к нам, в Раздолинку, для надзора сильного, в пийсят втором прислали, опасаться стала — растирать. С тех пор без лаврушки солит. А сноха, Анна Николаевна ваша, не солила ещё на зиму?

   — Нет! — отвечала бабка, с удовольствием нюхая сало и тыча в него пальцем. — Уж наша Анна Николавна не посолит. Хорошо, если порежет. Некогда ей. Перед работой надо пудрю на нос насыпать — без пудри на носу ей в клинику никак нельзя, а после работы пудрю надо отмыть.

   Они, врачихи, не для того замуж выходят, чтоб сало солить. Они выходят, чтоб кушать…

   — …Ну. Сам-то как? — осторожно спрашивал затем Дула Патрикеич.

   — Устаёт, — вздыхала она, — по краешку-то ходить. А в выходной день над книжками сидит, глаза портит. Подумай сам головой, полный чулан этих книжек конфискованных да тетрадок у нас! Много всего с работы наприносил. Изучать, говорит, надо, их образ!

   — Образ мыслей, — уточнял Патрикеич. — Бывших, значит, читает?

   — Их. А разве его весь изучишь, образ этот? Ведь профессора всё были они, на воле-то, да кандидатские аспиранты, небось.

   — Они, труды эти, для нас, теперешних, очень вредные! — Дула Патрикеич мотал головой и щурился. — До невозможности!.. А для будущего как раз будут. Только в заключении они для будущего надёжней всего и сохраняются: в Москве пропали бы пропадом… Он для будущего изучает!.. Да, редкой души сынок ваш, Дарья Петровна. И строгости очень большой. Заслуги его не малые: ум!

   До генерала дослужится, калёно железо…

   — А вот был бы слесарем, как отец его, в бригадиры бы тогда не полез, так по-прежнему в Москве бы мы и жили! — вздыхала бабка. — А то, видишь, порядок наводить кругом захотел. Да учиться начал недуром. Вот в Караган-то нас и прислали, где работы невпроворот. Доверили! Гляди-ка, и жизнь здесь вся, в степище этой, прошла,

   в чёрных-то, в угольных, этих ветрах…

   — А ты ступай, ждёт он давно, — кивала она в сторону кабинета. — Ступай, Дулушка…
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   Выходил гость оттуда вместе с отцом, часа через два, после неведомого неторопливого разговора, и откашливался сдержанно,

   так, что от Патрикеича почти не пахло водкой.

   — Глянь, Патрикеич, на отрока! Что скажешь про эту патлатую молодёжь? Хорош попугай? — спрашивал отец, стоя на пороге своего кабинета. — Чтоб сегодня же постригся!

   Дула Патрикеич, со своим ускользающим взглядом, смотрел — и не смотрел на Цахилганова-младшего,

   но когда Дула не смотрел, то смотрел втройне,

   и обувался. Застёгивал с большим прилежаньем ровную грядку пуговиц на драповом пальто. И говорил из коридорного пространства — в кухонное, а также в кабинетное:

   — Да-а. Здоровый отрок у вас вымахал… Совсем огород этим летом сорняком забило, калёно железо! И отчего это? Растёт, допустим, полезный огурец. А вылезает вокруг него, одного, столько всякого растительного паразитства! Несметное число наружу лезет!

   Он укоризненно качал головой, сокрушаясь:

   — Возле одного огурца! И — возле другого. Всё как у людей… Не-е-ет, дай им волю, сорнякам, и не видать тогда честному огурцу никакой жизни. Забьёт его сорняк напрочь! Да, захлянет огурец. Побледнеет. Если сорняк в полную силу разойдётся, да ещё если отпрыски пустит! Ууууу… И какие поспеют тогда, на грядке-то этой, огурцы? Заморённые уроды! — крючил он палец и разглядывал его с прилежаньем. — Не огурцы, а мудовые рыдания, можно сказать!.. Вот что страшно.
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   Бабушка поправляла половик и кричала:

   — А граммов двести пийсят ты, Патрикеич, никак, принял!

   Но Патрикеич рассуждал о своём:

   — …Я ведь его, пырей, не покладая рук, уничтожаю. А — нет: опять он по весне поперёд огурца прёт.

   И тут бабушка, для дерзкого спора, упирала руки в тощие бока.

   — Закусывать всем вам почаще надо! Чтоб сорняки огурцами там, в Москве, меньше бы командовали.

   — Ничего! Выдернутые огурцы, они на нашу грядку пересажены были для большей ихней же пользы. Затоптала бы их Москва! А так…

   — А так — большая пользя! — с издёвкой договаривала бабушка. — И, послушать вас, кругом одна пользя, а слезами да кровушкой всё вокруг полито…

   Вон, вон: облака над Караганом, в окне, какие красные ходят! Ты гляди, гляди, огородник! Разве раньше такие облака над землёй ходили?..

   Над чёрной такой, над такой, теперь — чёрной, ободранной и выпотрошеной землёй?

   Вроде и не смотрит Патрикеич, а — смотрит, даже отвернувшись. Топчется Патрикеич в коридоре, вздыхает:

   — Значит, куришь, говоришь?

   — Не курю, — твёрдо врёт подросток Андрей. — И не говорю.

   — А я курил, — винится старик, умиляясь прошлому. — Ууууу: дым, бывало, из ушей валит. Когда ещё здесь, на зоне, не служил. В молодости… Приставят за каким. Ты за ним в машине по Воронежу весь вечер и ездишь. А он, зараза, в гости. В тепло, зараза! Да на всю ночь. Ему там хорошо, отпрыску какому-нибудь,

   — его — потом — отпрыска — этого — отпустят — конечно — и — другого — человека — заберут — на — кого — этот — отпрыск — злокачественный — донёс —

   а ты сидишь в холоде, куришь. Ууууу! Промёрзнешь, бывало, до икоты. А в тепло, кишочки чайком согреть, нельзя, калёно железо. Служба!
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   Патрикеич треплет юного Цахилганова по вихрам:

   — Поздний фрукт! Помнишь, как, маленький, всё спрашивал ты меня? Я отца твоего на кухонке у вас жду, перед московской проверкой как раз, а ты мне: «Откуда я появился?». Я и говорю — из леса. Шёл я лесом, гляжу, а ты из-за пенёчка и выскочил. Весёленький такой! Махонький, прыткий! А потом за кусток убежал, спрятался. Ууууу, как я тебя выслеживал! Сыночка для Констан-

   тин Константиныча… Ловил! Ну и поймал. Схватил, калёно железо! Оформил. Чтоб по закону, по документу… А то — заплакал один раз ты: обиделся, что конфет тебе не дают. Кричишь: «Зачем я из-за пенёчка выскочил? Отведи меня опять в лес, я получше спрячусь». А я тебе: «Нет уж, нет уж: раз попался — так попался. Вот теперь в сыночках и живи, калёно железо! Коль спрятаться не сумел. Высунулся? Теперь ты наш!» А ты своё: «Я лучше на базаре жить буду, семечками торговать! За них деньги дают. Куплю конфет, один съем». Рассердился — ууууу… Отпрыск!

   Уходит Дула Патрикеич, пересчитывая подушечками пальцев костяные пуговицы на пальто,

   — они — располагаются — ровным — строем — и — ни — одна — из — пуговиц — не — сбежала — пока — что…

   а колкий, ускользающий взгляд его — остаётся.

   Остаётся где-то рядом,

   и не пропадает,

   не иссякает.

   Хоть на кухню уйди, хоть в свою комнату, хоть к отцу в кабинет…

   Смотрит недрёманное око отовсюду. Примечает: где, что и откуда.

   На всякий случай, значит…
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   Что ты делаешь сейчас, всегда живой, верный отцу Дула Патрикеич? Не получивший приказа от начальства, когда тебе следует помереть?

   Молчит больничное пространство, сжатое стенами и степью со всех сторон. Только смотрит. Смотрит изо всех углов сразу.

   Всё-то у внешнего мира под приглядом,

   всё просвечивается отовсюду — до нитки,

   и негде спрятаться от всевидящего макрокосма больной, повреждённой, изгаженной душе…

   Господи! Да зачем же не воет ветер в вентиляционных колодцах больницы? Зачем не стучит каблуками медсестра-колотушка?

   Тишина скапливается уже под самым потолком в разводах, и давит,

   — и — в — ней — нечем — дышать.

   — Люба! Не молчи так, будто тебя уже… Ты же ещё здесь.

   — Дал телеграмму Стеше? — за его спиной стоит Мишка Барыбин, засунув руки, широченные будто лопаты, в отвисшие карманы белого халата.

   — Напугал до смерти… Ногами бы, что ли, шаркал. А то появляешься, как призрак… Нет, — качал головой Цахилганов. — Нет. Люба просила, ещё тогда, ни в коем случае Степаниду не тре — во — жить, пока…

   Жить, пока?.. Пока — что?

   Сбившись на мгновенье, Цахилганов с трудом продолжил:

   — …А с тебя эти магнитные дни, что с гуся вода, Барыба! Отдохнуть бы сейчас на юге… Марьяна твоя у родных? Опять, на всю весну, подальше от наших ветров укатила?

   Реаниматор нахмурился.

   Марьяне не шло ничего. Даже белое…
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   Даже в белом платье с пухлыми оборками, на запоздалой их свадьбе, она, надувшись, сидела, будто в эмалированном круглом тазу с мыльной пеной по уши,

   и молчала,

   как навсегда захлебнувшийся человек.

   Цахилганов попал на печальную эту свадьбу случайно, забежав к Мишке за «Оголённым танцем» Мортона —

   да — за — «The Naked Dance» — сводящим — с — ума — и — при — чём — тут — какая-то — условная — свадьба — когда — ах — страйд — ах — фортепьяно — ах — кульминационная — точка — регтайма!..

   — Уехала, уехала, — сквозь зубы процедил Барыбин про жену и крепко сморгнул, словно попытался стряхнуть с белёсых ресниц нечто чуждое,

   неприятное, досадное.

   Так бывало всякий раз, когда Цахилганов спрашивал про Марьяну. И лучше бы о ней, конечно, помалкивать,

   — эта — крупноглазая — и — крупнобёдрая — Марьяна — была — страшна — как — правда — жизни —

   но Цахилганов забывался и спрашивал снова… Нет, куда только смотрели они тогда, все трое, когда на неё напоролись! Вот, точно: у молодости глаз нет…

   И кто знал, что случайная эта растрюха поднимет такой скандал, и уж не отстанет от них ни за что,

   без положенного ей бракосочетанья…

   
280

   — Миша, скажи: этот одеколон, которым ты обрабатываешь огромную площадь своего лица, подарила тебе — она? Перед своим отъездом?

   Реаниматор озадаченно уставился в пол:

   — …А как ты это узнал? — растерялся он.

   — Хм. Благоразумно с её стороны. Весьма. Весьма.

   Хорошее отпугивающее средство. Просто нет слов…

   Обиделся Барыбин неожиданно сильно:

   — А качество моих носок тебя не интересует, случайно?

   — Да нет, — пожал плечами Цахилганов. — Я не сомневаюсь, что у тебя всё в полном соответствии!

   Носки фабрики «Вымпел». Пылесос «Вихрь». И стиральная машинка «Киргизия»…

   — Амикошонствуешь, значит? Ну-ну… Ладно, забудем. Сейчас Любе принесут ещё одно одеяло. Пойдём в ординаторскую, — позвал его Барыбин. — Там нам с тобой чай заварили. Лучше бы к Сашке, конечно, да водочки. Но мне ещё медперсонал дрючить. И главный, похоже, присутствовать будет. Как бы на ночь не остался. При нём — нельзя ничего.

   Вот, незадача.

   — Чай — так чай! — махнул рукой Цахилганов.
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   — Люба! Я пошёл. Я ненадолго… — по привычке сказал он.

   И осёкся, оглянувшись на Барыбина. Но тот не стал напоминать, что Любовь не может слышать его. Лишь поторопил:

   — Идём. Сёстры Любой займутся. Здесь уборку сделают… Но бутерброды у меня — только с дешёвой колбасой! Извини.

   — С ливерной? — оживился Цахилганов, прихватывая из тумбочки пакет с едою. — Сто лет не ел ливерную!

   И они оба усмехнулись, вспомнив одно и то же…

   Цахилганов задержался немного, чтобы на сестринском посту оставить часть снеди — пока там никого нет. Потом он шёл по длинному переходу, по линолеуму, истёртому до дыр,

   мимо старых кактусов

   в социалистических рассохшихся кадушках,

   — социалистические — ребристые — кактусы — были — похожи — на — зелёных — злобных — стариков — заросших — жёсткой — щетиной —

   и широченная спина Барыбина, обтянутая халатом, маячила перед ним.

   «А у тебя спина — белая!», захотелось крикнуть Цахилганову.

   — Что? У меня спина белая? — остановившись, немного посмеялся Барыбин. — Иди. Я загляну к шахтёрам. По пути. Жди в ординаторской…
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   К третьему курсу Политеха Цахилганов отрастил мягкую бородку, поскольку стал почти самостоятельным человеком. Однокомнатная квартира бабушки под номером тринадцать, располагавшаяся прямо над дешёвым кафе «Колосс», пустовала при её жизни,

   — кроме — тех — дней — когда — бабка — крикнув — «эксплуататоры!» — и — бросив — половую — тряпку — не — уезжала — к — себе — сидеть — там — и — дуться — пока — её — не — привезут — назад.

   А после её смерти тринадцатая досталась молодому не женатому человеку целиком. Он обнаружил там огромное количество вязаных

   в форме солнца

   подстилок, пёстрых длинных половиков и вышитых полотенец, пахнущих старостью. Морщась, Цахилганов отнёс всё это на поляну за помойкой, ночью, и там сжёг возле мусорного бака, подкладывая под тряпьё поочерёдно:

   бумажные портреты Сталина, Ленина, Долорес Ибаррури и Бенту Гонсалвиша,

   грамоты за трудовые успехи женской ремонтной ударной бригады по выполнению задач второй пятилетки на железнодорожном транспорте,

   шелковый оранжевый абажюр с кистями,

   деревянные перьевые ручки, перепачканные чернилами и тушью,

   деревянный жёлтый бюст Ежова, словно бы гепатитного,

   офицерскую отцовскую форму — ещё с тремя, подполковничьими, шпалами на петлицах,

   а так же деревянный частый полубеззубый гребешок,

   — и — это — было — похоже — на — сожженье — языческих — идолов — и — бытовых — варварских — символов — первохристианами.

   Точно так же он не стал выбрасывать в мусорный бак большое количество олеографий религиозного содержания и потёртых картонных икон, а тоже поджёг их, сложив горкой,

   — что — было — похоже — на — сожженье — церковной — утвари — коммунистами.
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   Пока он смотрел на низкое дымное пламя, сидя в спортивном трико на траве, мимо неслышно прошла в ночи девушка с белой сумкой через плечо. Где-то в степи прошёл дождь, и в воздухе свежо и горько пахло далёкими травами.

   — Я приглашаю вас к себе!.. — закричал он ей вслед, сквозь дымное пламя, уничтожающее прошлое. — На всю оставшуюся жизнь! Есть хатка, между прочим!

   После уничтожения прошлого

   будущее должно начаться сразу же –

   чтобы человек не провалился в пустоту настоящего,

   ибо самое гибельное для него —

   это когда со старым уже покончено,

   а новое ещё не началось –

   он умирает, как правило, в промежутке между иллюзиями, не выдержав однажды затянувшейся паузы…

   — Девушка, я серьёзно. Хотите, мы останемся с вами вдвоём?

   — Нет! Я хотела бы, чтобы вы остались со мной — один!..

   Плохо видная от костра, она смело засмеялась в свежей, полынной ночи — и исчезла в ней со своею сумкой насовсем. А юному Цахилганову, ворошащему палкой остатки костра, взгрустнулось тогда ненадолго.

   В жёлтых окнах многоэтажек двигались люди, конец которых был предопределён… Живёт человек, взрослеет, старится, волнуется по поводу смены политических режимов. И вот уже нет его в окне…

   А потом нарождается и живёт другой уже человек — так же, маяча в окошке. Но вот эта вечно-юная девушка с белой сумкой всегда будет проходить мимо, и таять в ночи, смеясь легко и смело,

   — проходить — не — касаясь — земли — не — старясь — всегда — одна — и — та — же — далёкая —

   догадался он.

   Впрочем, пусть себе шагает.

   А и не больно-то хотелось!..

   Далёкие девушки не по его части…

   А — вот — недалёкие — очень — даже — напротив!
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   На место самой большой картонной иконы Бога Саваофа Цахилганов поместил такой же по величине картонный прищуренный портрет Хемингуэя — с трубкой, свисающей из волос, разросшихся обильно на нижней части доброго писательского лица. А там, где остались на стенах пятна от олеографий, он развесил переснятые фотографии косматых битлов,

   обнимающихся с гитарами.

   Тяжёлые шкафы Цахилганов разбил, орудуя разболтанным молотком, тупым зубилом и хорошими клещами, найденными в прихожей, на полке. Он соорудил из досок открытые полки, на которых расставил книги Ремарка, Лорки, Апдайка, учебники по электронике. И зачем-то ещё всунул в общий ряд найденную за бабушкиным сундуком книгу Энгельса —

   о том, как некий человеческий вид

   умудрился когда-то произойти

   от обезьяны,

   — впрочем — кое — с — кем — это — как — видно — бывает —

   а также разместил всякие иностранные пустые бутылки — из-под вин, коньяков, ликёров, и пустые же кофейные латинские банки —

   пока не образовалась вокруг него

   некая пустопорожняя заграница.

   От высокой и крепкой бабкиной постели оставил он один лишь матрац на ножках, застелив его огненно-красным новым пледом,

   полыхающим всеми своими космами, будто пламя.

   Потом на стенах появлялись всё новые блестящие цветные картинки

   — с хоботообразными саксофонами,

   перевёрнутыми банджо,

   накренившимися тамбуринами,

   расхристанными бородачами

   и невинными западными девушками

   в исподнем.

   Тогда-то сюда, к Цахилганову, потянулись пьющие студенты Карагана — с портвейном, с развесёлыми однокурсницами валькириями и с влажными кругами ливерной колбасы, нанизанными на студенческие руки по локти.

   — Мы называли их валькириями по невежеству, — с улыбкой заметил сейчас Цахилганов, шагающий по больничному коридору. — Дураки, дураки…
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   — Почему же по невежеству? — вдруг возразил ему он сам, Внешний Цахилганов, обнаруживающий себя к вечеру крайне редко. — Каждая ваша Walkyria доблестно участвовала в битвах по оприходованию душ, дабы утащить погибшие на тот свет как можно раньше. Ловкость её заключалась в том, чтобы обездушенный этого даже не заметил, а продолжал бы жить как ни в чём не бывало.

   — Нет, всё равно, как ты её не назови… всё равно, она, прыткая, нетребовательная спутница молодости, — бормотал Цахилганов тихо и восторженно, шагая по больничному коридору, — она прекрасна, она…

   — Walkyria — классно — танцует — рок — и — после — трёх — стаканов — вина — её — уводит — кто-нибудь — в — ночь — на — детскую — площадку — под — грибки — а — потом — они — возвращаются — вдвоём — красные — и — помятые — отряхивая — друг — с — друга — песок — Walkyria — после — тридцати — лет — как — правило — спивается — и — летит — из — окна — прямо — в — физическую — смерть — никому — не — нужная — старая — она — летит — в — планету — людей — а — её — бывшие — поклонники — всегда — ловят — только — запоздалые — слухи — об — этом — слухи — а — не — её — летящую — в — землю — беспрепятственно — и — навечно — но — всё — равно — она —

   …незабываема!

   — И я бы поставил ей памятник, — бормотал Цахилганов, умиляясь.

   Памятник советской блуднице…

   Стильной подружке-бессребренице,

   изгнанной из комсомола

   за аморалку!

   — Поставь лучше надгробный. Хотя бы одной из них… Хотя бы той, маленькой, смешливой, которую ты звал Самокруткой, — напомнил незримый Внешний Цахилганов себе же, идущему. — Её вытащили из осенней холодной воды — распухшей, с карманами, набитыми камнями. Избитой кем-то, пьяной и мёртвой…

   — Не выводи меня лучше из себя! — огрызнулся Цахилганов на ходу.

   — А я и есть ты, выведенный из себя…
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   Цахилганов напрягся немного,

   чувствуя, что сейчас

   у него в кармане

   зазвонит, засвиристит, забулькает сотка.

   Пространство уже принялось незримо сопрягать его с кем-то, кто вот-вот обнаружит себя.

   Металлическая рыбка и в самом деле ожила. Макаренко принялся зачитывать ему чистовой вариант договора,

   подчёркивая голосом

   несуразность уменьшенной суммы.

   — Это же так подозрительно выглядит, Андрей Константиныч! Самая липовая сделка должна казаться…

   — Ты прав, — вдруг быстро перебил его Цахилганов. — В самом деле, подозрительно… Знаешь, возьми-ка ту сумму, которую ты предлагал, и утрой. А в условия договора включи выплату её — мне, в рассрочку, в течение года. Исполняй, покупатель!

   Будущий хозяин оставленного хлама…

   Он жёстко улыбался, когда Макаренко вскрикнул от

   неожиданности по-бабьи, пытаясь возражать. Но Цахилганов окончил разговор:

   — Всё. Некогда. Я занимаюсь неотложным делом.

   Решительно отключив сотку, Цахилганов проворчал:

   — Теперь — уж точно — не скозлит… Хм, так о чём это я?

   Ах, да, квартира номер тринадцать…
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   В бывшей бабушкиной квартире до безобразий дело дошло довольно скоро. Студенты и студентки, всё больше — с факультета иностранных языков и из музыкального училища, упрямо колотили в дверь

   в любое время суток.

   Цахилганов защемлял в двери вежливые ложные записки: «Ушёл. Приду завтра». И обнаруживал ответные, очень разные, написанные то женским — а то мужским почерком.

   «Андрэ! Будь бдителен: я тебя люблю. Завтра буду в семь, опять! Жди. Твоя гибкая Самокрутка!»

   «Кобелино ты, скотино! Мы знаем, ты дома! Не наглей: другим тоже надо-о-о!!! Сильно-о-о-о!!!!!!!!»

   Студенты отсиживались в кафе, в первом этаже дома, и, решительно топая, гуртом поднимались на второй этаж снова. Иногда, разъярившись, они оставляли на двери начертанье краткого ругательства. А иногда только иллюстрировали его,

   выполнив рисунок окурком,

   графитным стержнем

   либо авторучкой.

   Вскоре живописными памятниками фаллической культуры и живейшими непристойными надписями были испещрены стены лестничной площадки в большом изобилии. И даже одно летучее стихотворенье задержалось на побелке невзначай, торопливо исполненное химическим густо наслюнявленным карандашом —

   я — осколки — разбитого — сердца — нашёл — на — дороге — здесь — прошёл — спотыкаясь — смешной — и — доверчивый — клоун…
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   Однажды,

   проводив очередную безымянную валькирию,

   сначала — до дома,

   потом — до постели,

   такую совершенно и невозможно красивую, что про неё даже и сказать-то было ровным счётом нечего,

   он вернулся под утро к себе. Ключи ему не понадобились. Входная дверь, высаженная пинком, валялась на лестничной площадке

   с чётким, рубчатым отпечатком пыльной подошвы.

   Посуда оказалась расколоченной вдребезги. А вольный ветер беспрепятственно вздувал занавески на выбитых окнах.

   Но это было не всё. Точно посередине комнаты высилась изрядная куча дерьма. Рядом же с ней стояла пустая бутыль Солнцедара, придавив край небольшой приветственной записки —

   «Здесь пили три кента ради эксперимента!»

   Цахилганов протрезвел.

   Он долго стоял на утреннем сквозняке, беспомощный, будто подросток, всхлипывая без слёз. Потом принялся искать веник. Но в дверной проём уже весело заглядывал будущий прозектор Самохвалов,

   тоже — проводивший девушку успешно.

   — А ну, зайди, — Цахилганов уставился на его башмаки. — Снимай!

   Сашка не понял, зачем,

   однако разулся с готовностью.

   — Ты насрал? — требовательно спрашивал Цахилганов, приставляя подошву к следу на двери. — Ты? След — чей?

   Самохвалов, наконец, сообразил, в чём дело.

   — У тебя с мозгами, старик, неважно, — и отнял свой башмак.

   Он помог всё же Цахилганову насадить дверь на раскуроченные петли, однако, надувшись, ушёл сразу.
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   — Отец, — звонил озябший Цахилганов ранним тем утром, сидя на только что вымытом столе. — У меня… разгромили квартиру.

   Он всё повторял требовательным ломким голосом:

   — …Закрой их. Тебе же ничего не стоит — найти всех. Закрой на всю жизнь. Этих диссидентов! Чтобы знали, как гадить в жилище. Прошу тебя.

   Жилище, как и государство, не должно превращаться в проходной двор, иначе оно будет разгромлено и загажено чужаками. Какая же это банальная наука…

   Отец ответил голосом человека,

   умеющего просыпаться мгновенно:

   — Никогда не путай мои дела и твои. Развёл бардак — выпутывайся.

   — …Мне что, в милицию звонить?!.

   — Решай сам.

   — Ну, л-ладно, — с угрозой выдавил Цахилганов-младший. — Усвоил. Мои дела отныне тебя не касаются.

   Он зло наводил порядок, орудуя веником и совком.

   — Бросил. В трудный час. Ладно, ладно… Вспомнишь ты скоро, что я твой сын. Очень скоро вспомнишь, предок. Только поздно будет…

   С тех пор в отремонтированную заново квартиру стали допускаться лишь избранные. Редко — Барыбин, часто — переставший дуться Сашка Самохвалов. 

   Да, теперь заходили только они,

   учившиеся не в Политехе, а в Медицинском,

   прежде чем один стал — реаниматором,

   а другой — прозектором.

   Заходили совсем с иными девушками…
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   Цахилганов толкнул дверь в ординаторскую. Наполовину пегий, наполовину седой, Барыбин сидел спиной к нему, возле настольной лампы, тяжело навалившись на стол, и что-то быстро записывал на разлинованных карандашом листах. Полупридушенная ручка, утопающая в его лапище, жалко синела покусаннным торчащим колпачком.

   — Сейчас, — рассеянно оглянулся он. — Располагайся. Можешь подремать, пока я…

   Кивнув, Цахилганов тяжело плюхнулся на изодранный диван. Бывшая мебель, прошлый друг, полинявшая юность: всё — тут…

   Отец не захотел понять также, что джаз-рок — это искусство, и денег на хорошую жизнь не давал сыну принципиально…

   Тогда Цахилганов умудрился что-то продать из своей хорошей одежды, съездить на каникулах в Москву и перезнакомиться с тамошними меломанами, у которых — вот, везенье! — высоко ценилась азиатская анаша.

   — Да этой конопли у нас в Карагане — как грязи!..

   Вскоре Цахилганов уже привозил из Москвы чемоданы фирменных заграничных тряпок, целые короба пластинок, редчайшие магнитофонные записи и дорогую аппаратуру. А в квартире его появлялось постепенно всё, о чём он мечтал…

   Знал ли стареющий отец об этом? Вряд ли.

   На восприятие огорчающего знания нужны силы. И слабеющий человек отгораживается от него, пережигающего в нём остатки жизненного энзэ…

   Только однажды утром, когда сын заночевал у родителей, Константин Константиныч, словно невзначай, принялся внятно зачитывать над чашкой кофе статью уголовного Кодекса о маньчжурской конопле и опийном маке.

   — Ну, употреблять это я, точно, не собираюсь, — искренне отвечал отцу завтракающий сын. — Разве я похож на дурака? Ширяться, жениться, размножаться — убыточное дело… А не кажется ли тебе, отец, что власть денег посильнее будет, чем власть Народного комиссариата внутренних дел? А? И надёжней всего на свете — их власть. Не ваша…
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   Отец уставился на него глазами колючими,

   но уже подёрнутыми осенней сизой пеленой —

   и похожими оттого на шишки переспевших репьёв. 

   — Я гораздо умней, чем ты думаешь! — злорадно толковал теперь набирающий силу Цахилганов ослабевающему своему отцу, поигрывая чайной ложкой. — Мы практичнее вас, а вы всё никак этого не поймёте. Вбили себе в головы, что мы — только раздолбаи… Вот в чём кроется роковая ошибка вашего фанатичного поколения: вы плохо разобрались в нас! Недооценили.

   — Дело совсем в другом, — равнодушно ответил отец, развернувшись к окну. Усмехаясь, он отодвигал тюлевую штору.

   — Там, — показал он в сторону степной речки, — сейчас разливается Нура. К зиме она неизбежно сковывается льдом. Так и общество. На смену расслабленью приходит сжатие. Оно придёт опять.

   Надо же, кажется, старик пугал его…

   — И нас, сильно расслабившихся, поставит к стенке, хочешь сказать? Это сжавшееся время? — небрежно болтал в стакане ложкой сын.

   — Нет. Оно поставит не вас. Ставить к стенке будут других. С вашей подачи. Вы! Вы, запачканные, будете вынуждены спасать свои шкуры любой ценой, прежде всех прочих, потому что вы… не чисты.
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   Что это с предком? Не чисты, грязны… Прямо, умывальников начальник. И мочалок командир.

   Хотя… мочалками командовать ему поздновато: возраст не тот.

   — Про спасение шкур, отец, я не всё понял. Может, пояснишь, для особо тупых?

   Шишки репьёв увлажнились отчего-то. Старший Цахилганов испытывал душевное боренье. Однако тонких губ своих не размыкал.

   — Ну, что ты имел в виду? — допытывался сын. — Растолкуй подробно,

   — дробно — дробно —

   сделай милость, уж просвети меня как-нибудь…

   насквозь.

   И отец пояснил — без особой охоты:

   — Тут понимать, собственно, нечего… Когда сжимается, когда ужесточается режим, талантливый, умный, нравственный полагает, что настал его час, что со сволочами будет покончено и теперь он сможет принести пользу стране уже без помех… Вот на чём теряют голову талантливые! Но режим у нас может ужесточаться только путём чисток. Как при Иване Грозном. Как при Тишайшем. Как при Петре и Ленине. Путём вытеснения одних людей другими!.. Так вот: ужесточение — это всегда боевой сигнал для любой дряни, обречённой, казалось бы, на выброс. Это она — активизируется в первую очередь, сплачивается и опережает всех честных: ходит, кляузничает, предаёт, интригует… Интригует против бес-

   спорного, сильного конкурента: против таланта. И вот он, бесспорный талант, цвет страны, её интеллектуальное богатство и гордость, оказывается оболганным со всех сторон. Испачканым чужой грязью… Он не участвует в нападении, ибо порядочен! Он не подминает никого. И именно он оказывается вытесненным из жизни…

   Цель любых чисток — освободиться от дряни.

   Но любая чистка освобождает страну от лучших.

   Таков закон нашей жизни. Таков закон нашей истории. И… я устал быть исполнителем

   этого вечного

   закона.
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   Отец принялся тереть кадык. Он, морщась, подёргивал шеей и трудно сглатывал, как при удушье.

   — …Не забывай: я специалист по изнанке жизни, — бесцветным голосом сообщал он. — Я устал понимать изнанку жизни. Поступай, как хочешь. Но только такие, как ты, остаются в выигрыше всегда,

   — то — есть — сволочи — понятно —

   для всех остальных ужесточение режима

   заканчивается скверно…

   — Вот такое, значит, я дерьмо? — приходя в себя, удивился сын.

   — Ты любишь грязь, — сказал отец, глядя сквозь него. — Тебе придётся выживать грязным. Я знаю, как выживают грязные…

   Они выживают всегда.

   — Нет, погоди, отец! А как же тогда государство выходит из таких передряг окрепшим? После неправедных чисток? Если уничтожается всякий раз всё лучшее в нём, то — как?!. Мощь Советского Союза хотя бы чем ты объяснишь, отец? Если ваше Управление зарыло здесь, во рвах, здесь, под железнодорожной насыпью от Акмолы до Балхаша, от Балхаша — до Карагана, четыреста тысяч согнанных, самых порядочных, душ, откуда же тогда — последующая мощь державы, отец?

   — Тут действует иной закон. Я, атеист, говорю тебе: всё предопределено заранее: безнравственному

   — то — есть — казначею —

   быть Иудой,

   нравственному — быть распятым…

   И это — высший закон: закон движения жизни. Которому мы, атеисты, не подозревая того, служили всю жизнь. И который приводили в исполненье. Я устал от этого… Повышение нравственности в обществе всякий раз покупается кровью невинных…

   Я — устал.
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   — …Ещё бы. Притомились вы! Размах был большой! — вслух сказал сегодняшний Цахилганов умершему отцу с изодранного дивана.

   Но умерший отец вдруг ответил ему —

   тоже вслух:

   — Они побеждают. Такие, как ты. Но побеждают лишь биологически… Духовно же всегда побеждают — жертвы. Последующая государственная мощь поднимается на духовности истреблённых!

   — На духовности истреблённых?.. Как это? Отец, ответь, не уходи!..

   Реаниматор перестал делать записи

   и обернулся на голос.

   — Давай-ка, я вколю тебе транквилизатор, — сказал он, помолчав. — Ты влетел всё же в систему бреда.

   И, кажется, крепко…

   — Зачем? Я уж и без того прикорнул тут у тебя, на диване, — небрежно ответил Цахилганов. — Разговорился даже во сне… От спирта для инъекций я бы не отказался. А сам препарат можешь вкатить себе в….. По блату.

   — Какой у нас спирт, — отмахнулся реаниматор. — Не спирт, а слёзы.

   — Нет, всё-таки неважные лакеи из бывших воинов, — рассуждал Цахилганов, потягиваясь. — Я про своего Витьку-шофёра! Мартель ведь мог бы в пакет положить? Мартель кордон блю…

   Не может он, дубина чеченской войны, упреждать желания хозяина, хоть убей его.

   — Странно ты дремлешь, вообще-то. С открытыми глазами… Разогревать придётся.

   Барыбин тяжело выбрался из-за стола и поплёлся с алюминиевым чайником куда-то. Ну и быт, покачивал головой Цахилганов. Забыл сказать Витьке про чайник,

   чтобы он привёз большой «тефаль»,

   — тефаль — тефаль — и — в — судорогах — и — в — гробе — насторожусь — прельщусь — смущусь — рванусь —

   всё бы им тут повеселее жилось.
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   — Где Барыбин? Больной в коме! — прокричала с порога бойкая медсестра,

   прибежавшая на стучащих кеглях.

   — На кухне, должно быть! Где же ещё? — тоже прокричал Цахилганов в распахнутую дверь.

   Там вашему реаниматору самое место.

   Медсестра умчалась, не дав оглядеть себя, как следует. Однако стихотворный ритм уже приятно захватил Цахилганова, раскачивая картинки прошлого…

   Вместе с чистотой, наведённой в квартире номер тринадцать, произошли в ней и другие, разительные, перемены. Вместо развесёлых воинственных танцующих валькирий —

   Вельзе — Вельзе — где — твой — меч —

   доступных, как бесплатное обученье, и безоглядных, как ветер, теперь приходили туда студентки строгие и скромные,

   — не — даёшь — ты — себя — обнимать — и — какие-то — слушаешь — речи —

   знающие хорошие стихи, не выпивающие больше одного бокала вина за вечер, ночующие у себя дома и чинно говорящие «благодарю вас» за малейший пустяк.

   О, они были бы скучны, словно диетическая паровая пища для беззубых стариков и язвенников;

   они были бы пресны, как политинформации в Политехе, и не интересны никому из парней —

   со своими батистовыми носовыми платочками, такими крошечными, что сморкаться в них могли бы лишь куклы при игрушечном насморке —

   если б не… «приворотное зелье»!
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   С этими чистюлями друзья держались исключительно галантно,

   — вам — здесь — удобно — ах — осторожно — так — вы — погнёте — свои — ножки — ещё — больше —

   и всячески им угождали. Но вот студентки медленно бледнели от этого самого одного бокала…

   А придумал всё — шепелявый, но смекалистый Самохвалов! На занятиях по фармакологии Сашка вычислил, затем — испытал наскоро в личной жизни

   некий медицинский препарат,

   обезболивающий дамские операции, но…

   имеющий так же побочное любопытное действие.

   Будущий прозектор выпрашивал его у пятидесятилетней аптекарши, своей любовницы, всегда — для «одной несчастной сокурсницы,

   попавшей в трудное положение».

   Смуглая, как лесной орех, и такая же круглая, аптекарша выдавала препарат с неудовольствием,

   — абортарий — у — вас — на — курсе — что — ли —

   но брюзжала,

   обиженно-разнеженно-напыженно,

   лишь для порядка…

   Наутро студентки не помнили, что происходило ночью с их бесчувственными телами. Они уходили молча, унося с собою омерзительную боль мышц, мучительное недоуменье и тоску в одинаково мутных зрачках.

   Эти ночные занятия двое друзей именовали пышно — балами. Неудобство было только одно —

   девушки требовались

   каждый раз

   новые.

   Но они находились и находились, и появлялись откуда-то вечерами…
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   Однажды Сашке удалось привести на бал даже колеблющегося до той поры Барыбина.

   — Всё классно, чувак, — хлопал его по широкой спине Самохвалов. — Не дрейфь! Ну, что ты краснеешь, как свёкла? Они же нам потом и благодарны бывают. Мы избавляем непорочниц от предрассудков. Девицы потом выходят замуж не вслепую, а за тех, кто им подходит!.. О! Сколько же спасённых женских судеб на нашей чёрной совести! Сколько судеб!..

   И это Барыбин сказал Сашке про Любовь, приведённую на бал:

   — Хорошо. Я остаюсь. Только… Вон той — не сыпь, — и пригрозил: — Если насыплешь, я на ней женюсь.

   Юный Цахилганов посмотрел внимательно из проёма кухни, перестав разливать вино в высокие бокалы, уже стоящие на подносе.

   — Не понял, — пожал он плечами, задержав взгляд

   на узких щиколотках,

   на невнятных бёдрах,

   на робком лице

   и на обыкновенных, прозрачно-голубеньких глазах.

   — Было бы что-то яркое, — пожал он плечами. — А это… Так, деревенский ситец… Даже — ситчик, я бы сказал.

   Однако оглянулся на Любу ещё раз:

   — Простушка. Но… простушка с плюсом, конечно. А зельем сегодня распоряжаюсь я! Сам.

   В порядке исключенья.
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   …Они сидели вшестером и слушали необработанный африканский рабочий джаз, шершавый и дикий, при свете одинокой парафиновой свечи,

   — подсвечник — непременно — ставился — на — книгу — Энгельса — происхождение — семьи — частной — собственности — и — государства — таков — уж — был — ритуал — жечь — искусственную — свечу — на — обезьяньей — основе — некоторой — части — человечества —

   и пламя вздрагивало и чадило. И алчно пламенел совсем рядом огромный косматый плед…

   Унылое пенье чёрных невольников слетало с магнитофона. Старый джаз раскручивался, как спираль

   — постукивая — погромыхивая — воя — хрипя —

   и освобождал, освобождал, освобождал

   от канонов классической музыкальной культуры,

   освобождал от канонов…

   И пламя чадило…

   И дикие тени качались на стенах в полумраке…
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   Сашка Самохвалов, лёгкий и сутулый, держал над пламенем ладонь, уверяя, что ожога у него — не будет.

   — Надо уметь не бояться мира! — говорил он девушкам ласково-лукаво-наивно, — И тогда мир примет вас в свои объятья так же легко, как примет затем человека смерть, и высшее наслажденье — купаться в море жизни, и высшее наслажденье — погружаться в смерть, как в источник благословенного покоя, — пришёптывал Сашка, забавно шепелявя. — Мы могли бы принять цианистый калий все вместе, слушая прекрасную музыку… Ах, юные леди, стали бы вы пить вино из этих хрустальных бокалов, если б я признался вам, что яд мною уже всыпан в один из них?

   Стеснительные девушки переглядывались,

   отчего бы и нет?

   Отчего бы им не поиграть в смелость,

   когда за окном шелестит пуховая вьюга,

   и скоро надо идти домой,

   в мягкий уют,

   и обувать тапочки с опушкой и помпонами…

   — Постигаете ли вы, юные леди? — шаманил Сашка, держа ладонь над свечёй. — Слышите ли вы движенье исторического маятника: от обезьяны — к человеку, от человека — к обезьяне… О, вы ещё почувствуете это, сегодня же. Мы, все вместе, покачаемся на этом маятнике, будто на лиане. Вы ведь, в общем-то, согласны? Я так понял?

   — Может быть. Быть может, — сдержанно улыбались они, выговаривая название своих модных горьких духов, пахнущих тоской –

   неотвязным — шлейфом — их — будущих — судеб.
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   Как вдруг Барыбин встал. Пламя свечи качнулось, словно от сквозняка, вытянулось, затрепетало. И Сашка, ойкнув, отдёрнул руку.

   — Выйдем, — сказал Барыбин Цахилганову.

   На кухне Барыбин молча стянул ворот его рубахи.

   — …Ну и что? Подумаешь?! — возмутился Цахилганов. — Цаца какая! Если всем — так всем.

   — Я — же — просил — не — трогать — её.

   Мишка коротко, кулаком, ударил Цахилганова в лицо. Цахилганов так же коротко вскрикнул.

   — Зачем вы?.. — в дверях стояла растерянная Любовь, бледная, с порозовевшими веками, и часто, некрасиво мигала. — Что это? Кровь…

   — Уходите! Девушка! Немедленно уходите отсюда! — кричал Барыбин с надрывом, словно ударил не он, а ударили его. — Уходите отсюда, Любовь!..

   Цахилганов терпеть не мог звучания всех этих славянских имён,

   поскольку не было в них тумана, а была только неприятная оголённая смысловая ясность.

   Клетчатую рубаху его медленно заливало красным.

   — Вам нужно — холодное, приложить и лечь, надо запрокинуть голову, — пролепетала она, словно на экзамене в своём институте.

   Но парни стояли и не двигались,

   зверовато глядя друг на друга.

   Тогда, словно следуя какой-то неумолимой, неизбежной уже, предопределённости, Любовь сняла полотенце с крючка. Она суетливо намочила его под краном. И торопливо, торопливо, неумело стала отирать разбитое лицо Цахилганова.

   А Барыбин молчал…
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   Но вот Любовь покачнулась. Она стала клониться к столу, стараясь уцепиться за край.

   — Это обморок! — Цахилганов прижал её к себе. — Это не страшно!

   — …Это пройдёт, это голодный обморок, — поспешно говорил он ей затем, быстро целуя в светлую макушку. — Просто у тебя закружилась голова…

   Но Любовь уже обмякла и руки её обвисли.

   — Пойдём отсюда! Скорее! Я унесу тебя! — заорал Барыбин.

   Он оттаскивал Любовь за плечи, рывками. А Цахилганов кричал шёпотом, прижимая к себе её, безвольную,

   сползающую на пол:

   — Куда?!. Идиот. Куда?!. Тебя же с ней заметут. Это подсудное дело. Тебе её — некуда! Поздно!..

   Да, Цахилганов приподнимал, притягивал Любовь к себе — и торопливо вытирал её бледное лицо мокрым полотенцем,

   — и — оно — оставляло — на — полудетских — её — щеках — полосы — крови — полосы — его — крови…

   — Она — со мной! — сказал он вдруг Барыбину твёрдо.

   — Что?! — без голоса орал Барыбин. — Что?! Не смей трогать её! Паскудник…

   — Она теперь — со мной. Понял?.. Ты лишний.

   Цахилганов говорил — и всхлипывал. Он втягивал в себя кровь, запрокидывая голову.

   — Ступай, — торопил он Барыбина, не выпуская Любу из рук. — Займись там, вместе с Сашкой. Теми. Их как раз две штуки…

   Барыбин ушёл совсем, хлопнув дверью.

   Однако запрет его,

   который Цахилганов не воспринял всерьёз,

   каким-то образом не забывался,

   — он — не — забывался — потом — хоть — тресни.
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   В ту давнюю ночь Цахилганов не спал.

   Девушку по имени Любовь, уложенную на кушетку, он раздел всё же донага,

   но не сразу, не сразу…

   Свет, падающий из коридора и кухни, был достаточно ярок, и Цахилганов соображал сначала,

   не выключить ли его.

   — Чего ты? — не понимал Сашка медлительности друга, снимая штаны, будто перед поркой. — Чего бездействуешь?

   Две другие девушки лежали на истёртом ковре, задремавшие в самых неловких позах. Но Сашка

   смотрел на Любовь

   и раздевался,

   улыбаясь шало и бесстыже.

   — Твои — там, — отмахнулся Цахилганов, загораживая Любовь плечом от Сашкиного нехорошего взгляда. — И перестань тут… шляться!

   — Эх ты. Единоличник.

   Послушно развернувшись, Сашка расположился с бес-

   чувственными девушками на полу, под красным пледом. Однако долго ещё возился, подгребая к себе и укладывая их руки и ноги так и сяк, словно пластилиновые. И всё-то ему было нынче неудобно,

   всё — не складно, не ладно…

   Чтобы Сашка не увидел ничего такого, Цахилганов прикрывал безвольную Любовь собою и простынёй до рассвета. Поздним утром, под Сашкин храп, он осторожно целовал её,

   — под — мизинцем — левой — ноги — обнаружилась — крошечная — родинка — как — маковое — зерно — она — пряталась — в — укромной — шёлковой — ямке —

   потом лежал без движенья и смотрел в потолок,

   чтобы успокоиться.

   Сашка перестал храпеть, когда часы показали десять. Он бросил плед на Цахилганова и испарился,

   не умывшись.

   Растерянные девушки уже поднимались с пола и отводили больные глаза от кушетки, отыскивая свои одежды. Цахилганов сделал вид, что спит.

   …Все они всегда уходили очень тихо,

   плотно закрывая за собою дверь.

   Но на этот раз Цахилганов поднялся после их ухода. Он запер верхний, а потом и нижний замок.
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   Любовь стала приходить в себя довольно поздно, когда Цахилганов уже принял душ и укрыл её пледом до самого подбородка. Он сидел рядом, на краю кушетки,

   одетый и причёсанный,

   не включая музыку…

   В окне падал сонный тяжёлый снег, и чайник шумел на кухне задумчиво, мирно. Потом за стеклом звенькнула синица, раз и другой…

   — У меня что-то с головой, — пожаловалась Любовь. — А где все?

   — Зачем тебе все? — Цахилганов потрогал бледные её виски.

   — Он в самом деле что-то подсыпал в вино?.. — спросила Любовь про Сашку — и отстранилась. — Какие у тебя странные глаза. Сегодня. Тихие.

   — Всего пару кристаллов, — солгал Цахилганов небрежно, вставая. — Чтобы слегка ощутить дыхание смерти. В таких дозах яд не опасен… Люба! А если бы мы умерли с тобой этой ночью вместе? Разве это было бы не прекрасно?

   — …У смерти запах, — поёжилась она боязливо. — Запах падали.

   — А. Вы уже были на вскрытии, — понял Цахилганов.

   — Ты так неподвижно смотришь, — не слышала она. — Погляди лучше туда. Какой снег идёт… Я не помню, как я раздевалась… Мне надо одеться. Извини…

   Цахилганов пошёл на холостяцкую свою кухню и долго мыл там заварной чайник, прежде чем насыпать в него заварку. Вернувшись, он снова сел на край постели, и она пугливо поджалась, полуодетая.

   — Ничего плохого не произошло, — сказал он ей. — Не бойся меня никогда, ладно? Какая ты… ясная.

   Какая же Любовь была ясная!..

   — Разве? — неуверенно спросила она,

   вжавшись в стену.
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   — Мы спали вместе. Ты помнишь? — гладил он её волосы и тихо целовал бледные щёки, успокаивая.

   — Да, — не удивилась она. — Наверно. Только… Был провал. Какой-то тяжёлый полёт. От него подташнивало…

   Она вдруг озабоченно нахмурилась:

   — Теперь я твоя жена?

   — Нет ещё. Ещё нет, — покачал головой Цахилганов. — Это впереди. Всё то… Ты знаешь, про что я?..

   — Я? Знаю?…Да. Конечно.

   — Что ты знаешь? — насторожился он, и душу его неприятно дёрнуло, словно внезапно заболевший зуб. — У тебя кто-то был? До меня?

   — До тебя? — легко засмеялась она — и отвела его руку. — Не гладь. Потому что я не могу… быть тебе полезной.

   — Но я же не только самец! — вдруг сильно разобиделся он. — Не думай обо мне плохо. Всё будет так, как ты захочешь. И тогда, когда ты решишь.

   — Да? — радостно удивилась она.

   Тогда в уголках её губ заиграла улыбка, слабая, милая…

   — Там уже заварился чай. Сейчас я принесу тебе чай, — бережно целовал её Цахилганов. — Тебе сейчас нужен крепкий сладкий чай,

   — с — Барыбиным — Цахилганов — помирился — сразу — да — не — трогал — я — эту — ситцевую — Любочку — и — подобревший — Барыбин — даже — побывал — потом — на — их — следующем — «балу» — где — напоролись — они — все — втроём — на — ту — самую — ухватистую — Марьяну —

   понимаешь? Тебе сейчас нужен…
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   — …Тебе сейчас нужен крепкий сладкий чай! — громыхал посудой Барыбин —

   будто играл там, за ширмой, на плохом ударнике.

   В углу ординаторской мерцал скверный телевизор с неисправным звуком. На экране Пьяная состарившаяся голова немо говорила что-то стране,

   вероятно, о своём благодеянии: о свободе слова, потерявшего силу — о слове, убитом свободой…

   — Ваш откуда-то вылез, — сказал Барыбин, поднося полные чашки

   — Не починили, значит? — спросил Цахилганов про телевизор.

   — А как гласность он ввёл, так у больницы и денег на звук не стало, — ткнул пальцем в экран Барыбин. — Внемую с тех пор с нами беседует. М-да. Пьяный за рулём — преступник! Это уж точно…

   — Пьяный за рулём… А в кузове — девочка, — внимательно посмотрев на Барыбина, проговорил Цахилганов. — Светлая девочка, офицер, солдаты, матрацы… Всё сорвано со своих мест… Но уже в масштабе страны…

   — Ты о чём? — насторожился Барыбин, прихлёбывая.

   — Так. Про картину-символ, — сказал Цахилганов, глядя в чашку с чаем. — Картина-символ появляется в жизни задолго до того, как ей суждено сбыться… Потом, через много лет, предстаёт опять перед глазами. Я — не сумасшедший, я о своём…

   — А-а-а. Куда мчишься, Русь? Не даёт ответа, — кивнул Барыбин. — Чем больше гласности, тем крепче она молчит.

   Что делать с её многовековым упрямством? Не пользуется свободой — да и всё тут. Не употребляет!..

   — …Россия его не слышит, он — её, — согласно бормотал Цахилганов про Пьяного освободителя страны от оков нравственности. — Я вот, тоже… не слышал Любовь. Теперь она не слышит меня…

   — Ты сам-то… будто пьян всё время, — рассеянно отозвался Барыбин.

   — Процесс диффузии! — засмеялся Цахилганов. — Тьфу. Что за дрянь ты заварил? Поленья какие-то плавают. Трухлявыми пнями пахнет твой чай!..

   Ох, и куда же Цахилганова занесло!

   Медицинские трущёбы какие-то…

   — Ещё бы! — поддакнул Мишка. — Чем живы, сами не понимаем.
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   Однако, в нищей обшарпанной ординаторской, при мерцании экрана и при свете настольной лампы, было почти уютно. Истории болезней на барыбинском письменном столе, отодвинутые в тень, словно улеглись спать, укрывшись синими обложками.

   В вендиспансерах они должны были бы называться Историями любви…

   — А может, Гоголь подразумевал под тройкой, мчащей Русь в будущее, три составные части марксизма-ленинизма? А? — весело пошутил Цахилганов, выпив сладкий и крепкий чай сразу. — Ну и чифирь у вас.

   — А может, предвидел появление троек НКВД? — усмехнулся в тон ему Барыбин, откусывая хлеб и забывая взять колбасу. — Интересно, что за Тройки нас ждут впереди.

   Он налил Цахилганову ещё —

   из чайника с буквами «РО» на боку.

   — А смотри, что выходит! — удивился своим мыслям реаниматор. — Когда мы отказываемся от святой Троицы, то тут же обнаруживаем в жизни тройки инфернальные. Отворачиваемся от светлой — получаем чёрную. Забываем о жизнетворной — получаем гибельную. Странно всё это. Впрочем… нет, не странно.

   Хоть как, а Россия

   без тройственности в основе своей —

   не живёт…
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   Мишка не позволял себе такого раньше. Про ЧК, НКВД, КГБ никто из друзей в присутствии Цахилганова не заговаривал —

   как — не — говорят — в — доме — вешающего — о — верёвке.

   — Следующая Тройка будет международной, — серьёзно ответил реаниматору Цахилганов. — Штаты, Европа, Россия. Если только ничего не изменится. Если мы сами ничего не изменим. Но для нужного изменения очень правильные выводы сделать надо. Всё перелопатить в сознании как следует, понимаешь?

   Определить гнёзда крамолы! В себе и в мире. И побороть их.

   — Гонишь, — усмехался ничего не понявший Барыбин, прихлёбывая и вздыхая. — Опасения твои суть глюки. Не выдавай их за истину, нездоровый человек.

   — Да… — неохотно согласился Цахилганов. — Что-то такое необычное со мной происходит. С сознанием… Но, если верить книжице, которая в кресле валяется, рядом с Любовью, то так и должно быть… Кто там написал про работу двух полушарий, расщепляющих явления?

   Барыбин целеустремлённо жевал свои бутерброды.

   — Святитель Лука, — сказал он, наконец, утираясь белой изношенной тряпицей. — Медик. Уцелевший. Чудом не растёртый в лагерную пыль.

   — Уцелел, значит… А я, держава и мир — мы дробимся…

   И в Нуре живут бледные, полураспавшиеся рыбы

   апокалипсиса,

   и вся тварь совокупно с людьми стенает и мучится, стенает и мучится…
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   Но вскоре Цахилганов заметил назидательно:

   — Смерть рассыпает всех! Всё изнашивается, всё старится, всё распадается на фрагменты. Люди, страны, мысли… Против энтропии не попрёшь. Это даже у Льва Толстого не получилось. Ну, пошёл он вспять во времени, сбежал в глубокое прошлое,

   — в — молодое — прошлое— человечества —

   вплоть до того, что материалистическое крамольное евангелие сочинил. А всё равно — не помолодел: помер!.. И ты вот, Барыбин, руки крестом раскинув, на пути у энтропии стоишь, разрушенью и смерти препятствуя. А толку? Отбиваешь людей у безносой на неделю, на год. Жалкие у тебя результаты… Нет. Тут надо в корне что-то менять, а не в частностях.

   — Ну и как это? Менять в корне? — напряжённо спросил Барыбин.

   — Нужно понять, как включить программу дефрагментации. То есть, сначала придумать её, потом запустить.

   Программу самообновления жизни.

   — …Любопытно. Тебя обуял здесь, у нас в отделении, дух реаниматологии. Ты, Цахилганов, погружаешься в закономерности агонии общества. И пытаешься разрабатывать методы его оживления. Ну-ну. Валяй. Думай.

   Цахилганов усмехнулся:

   — А в твоём представлении я только делец, конечно.

   — Но программа самообновления жизни — она запущена! — сказал Барыбин, жалея его. — В первом веке. А вам с Толстым всё неймётся.

   — Христос?.. Эта программа перестала работать, старик. Потому что из мира ушла…

   Да — что-то — ощутимо — меняется — в — мире — из — которого — уходит — Любовь.
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   Они оба теперь задумались о странном,

   одинаково уставясь на световой шар лампы.

   И если можно было бы перевести их сосредоточенное размышленье с языка мысли на язык слов, то получилось бы, наверное, следующее:

   «…Боже, Боже, Создатель жизни. Больно ли было Тебе распадаться и облекать третью часть Себя в плоть? Ради нас?.. Больно ли это было, Боже?

   Любовь однажды уже исчезала на Земле, задавленная множеством человеческих преступлений. И тогда Бог распался сам в себе — больше, чем на три земных десятилетия. Он отдал часть себя — на истребленье — миру зла, чтобы ожила Любовь на Земле…

   Ты воссоединился, Боже, сам в себе через Крестную муку Сына. Неужто и мы воссоединимся сами в себе лишь тем же самым, единственным, крестным путём? Искра Божия — в нас — сохраняет — нас — на земле для того, чтобы дух, душа и плоть пребывали — в нас — нераздельными,

   скрепляемые Любовью?

   Но — увы: мы опять занимаемся истребленьем Любви — в себе и вокруг, как тысячелетия назад. И распадаемся потому сами в себе при жизни, будто и не приходил Он на землю.

   И плоть наша истребляет душу.

   И душа противоборствует с духом.

   И дух мятется и изнемогает в поруганном теле,

   испачканном сладостным, гнилостным грехом.

   И не оставляем мы себе иного пути для будущего самовоссоединения как только чрез очищенье муками — благодаря присутствию Божиего дыхания в нас…

   Но отказ от муки становится отказом от будущего самовоссоединения: от нашего воскресения то есть…»
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   Барыбин думал об этом покорно и светло.

   Цахилганов же томился,

   — что — лучше — жить — иль — не — жить — вот — в — чём — вопрос…

   Пожалуй, предпочтительней не рождаться.

   И не рождать,

   поскольку это теперь уже — бесчеловечно…

   Рождать, значит, добровольно отправлять своё родное потомство — калечиться: посылать его в страшный,

   изуродованный нами же, мир,

   как в путешествие,

   откуда неизуродованными не возвращаются.

   А в вечную жизнь, единственно — ценой крестных мук, пусть попадают… рабы. Жалкие, покорные рабы —

   поскольку у гордых натур на это шансов нет…

   Хм, определённо, если эта жизнь — не для героев, то зачем она вообще нужна, морщился Цахилганов. 
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   — Ветер стих, — сказал Барыбин, кивая на окно. — Стёкла не дребезжат. Смотри, какая тяжёлая сырость над землёй нависла. Весь надшахтный Караган боится таких дней и ночей,

   Караган, ожидающий возвращения близких из недр…

   — Такой же вечер был, когда в вентиляционном корпусе заискрило — наверху. И при ветре не было бы такого разрушенья, — вздыхал Барыбин. — А тут — придавило сыростью взрыв. Он и пошёл вниз, по метану… И отправляли мы, брат, сожжённых парней в морг, одного за другим.

   — Да уж слыхал я про это сегодня. От вашей Марьи. Сговорились вы, что ли? Одно и то же вам на ум приходит… Скажи, зачем они идут в шахты, Мишка? Ну, их отцов насильно туда загоняли. А сыновья добровольно идут — зачем?.. Можно ведь устроить жизнь по-другому. А они, здоровые, умные, молодые, лезут под землю, где темень, холод, опасность. Где человеческие жертвы заранее предусмотрены. И где, вдобавок ко всему, им за работу не платят… Это что же за народ у нас такой особенный — подверженный суициду? Самоистребленью?.. Вожди у нас хороши — те, которые способствуют массовому умерщвленью миллионов. Религию мы выбрали — похожую на умиранье при жизни. Что это, Барыбин?!!

   Зачем? Для чего? Отчего?

   — Вероятно, это народ, которому необходимо быть выше смерти, — сказал Барыбин равнодушно. — Это — «смертию смерть поправ»; я говорю про залог воскресенья. И это народ, который непобедим.

   Не знающий страха смерти — непобедим…

   — Зациклившийся на преодолении смерти народ.
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   — …А вот скажи мне, Барыбин: СССР — то была страна святых?

   Реаниматор насупился, глядя в пол. Огромные растоптанные башмаки его были подшиты многократно и многослойно,

   словно для долгой, неустанной ходьбы по поверхностям иных планет.

   — То была страна прелюбодеев, — вдруг решительно сказал он. — Люди стали жить, не венчанными. Дети от таких браков считаются зачатыми в блуде. Какая уж тут страна святых? А неосвящённые свыше браки — они, брат, распадаются. Они счастливыми не бывают. Если же малая ячейка общества распадается — распадётся и общество в целом,

   — а — распад — есть — смерть — а — смерть — есть — распад —

   я так думаю.

   — Чего ж ты тогда с Марьяной не обвенчался? Праведник?

   Барыбин смолчал. Потом налил ещё чаю — из алюминиевого больничного чайника с буквами «РО» на помятом боку — и уж после этого продолжил устало:

   — Плохо всё, что без Бога. Очень плохо.

   — Да брось ты, Барыба. Неизвестно, что хуже… Вот ты — с Богом. И что? Хорошо тебе?.. Зато нам — хорошо! — развеселился Цахилганов. — Давай, я тебе подкину хотя бы пару тысяч зелёных, на больничное хозяйство. И тебе сразу станет лучше, чем только с верой в милость свыше.

   И они едва не рассорились тут же, вдрызг.

   — Искушаешь, значит, собака! Не будет толку от твоих денег, не надо, — Барыбин, нервно щурясь, разглядывал свои руки, шелушащиеся то ли от препаратов, то ли от частого мытья скверным хозяйственным мылом. — …Вам, деловарам, до поры, до времени — хорошо.

   — А вам — никогда, — сразу ответил Цахилганов. — Хорошо вам, лохам, не будет теперь уж, при капитализме, никогда. Так что, вечно оставаться вам с носом, Барыбка. Таким, как ты…

   Временное превосходство — всё же превосходство, и это заманчивей, чем вечное отсутствие его.
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   Реаниматор медленно краснел под снисходительным взглядом Цахилганова,

   закинувшего ногу на ногу и барабанящего пальцами по краю стола,

   он медленно вылущивал таблетку валидола из пластикового гнёздышка.

   — Ну! Это же ваша власть. Вы победили, — закинув таблетку в рот, сказал Барыбин. — Из всех возможных президентов вам с Соловейчиком нужен был именно такой! Для ваших делишек.

   Пьяный за рулём страны. А не трезвый.

   Барыбин тыкал, не глядя, пальцем в экран глухонемого телевизора и краснел всё больше:

   — Вам, вам…

   — Не только нам, — скромно ответствовал Цахилганов. — Кто бы с нашими желаньями считался, если б не заграница? Ладно. Спасибо за мораль. Так и быть: налажу тебе ящик. Пришлю мастера из «Чака». Приплачу ему за выезд. Деньги не пахнут, деньги не пахнут… А ты думаешь, они, не пахнущие, легко даются? Крутишься так, что о душе подумать некогда.

   — Зачем она вам — душа? — рассеянно и невнятно удивился реаниматор, катая таблетку под языком. — В вашем деле это досадная помеха. Да она уж и атрофировалась, поди, за ненадобностью.

   — Всё, что атрофируется,

   — умирает — исчезает — уходит — со — света —

   то прежде — болит! — сказал Цахилганов назидательно. — Сильно. Ты посмотри, как душу глушат все, у кого деньги есть.

   — Я не психиатр. Но это я запомню. О паталогичности безбожия. Распад тела — неизбежен, — проворчал Барыбин. — А распад души…

   это уж только наша собственная

   дурь!
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   Обоюдное их раздраженье, однако, накапливалось в ординаторской подобьем электричества

   и прошивало слова —

   сталкиваясь в замкнутом пространстве, они не искрили по чистой случайности.

   — Меня Сашка предупреждал. Что ты на религии, Мишаня, повернулся. Я слыхал, кто прочитает Библию трижды, тот умом тронется.

   — Работал бы ты с умирающими… Посмотрел бы я на тебя, — косился реаниматор, сглатывая горько-сладкое, холодящее.

   — Ну, Сашка с покойниками пребывает — и ничего. Весел и прост с людьми! Несмотря на то, что все зубы растерял. А ты впал в состояние религиозной избранности! В гордыню, значит!..

   Цахилганов мстил ему за недавнюю свою задушевную откровенность, от которой ослабевает человек,

   — на — время — лишь — впрочем.

   Барыбин же передёрнулся от душевного неудобства:

   — Нет. Хорошо, что мы с тобой до этого редко встречались. Последний раз — аж на выборах… Ты ведь в избирательной комиссии у Соловейчика был? И с самого начала во власть его толкал. Плакаты заказывал!..

   — Заказывал. Дорогие, — завздыхал и заворочался Цахилганов. — Но, представляешь? Какие-то падлы,

   — скины — должно — быть —

   их тогда перепортили все до одного. Из резинового каблука печать вырезали. И за ночь наши плакаты на стенах проштемпелевали. Черепом со скрещенными костями.

   — Всё равно же Соловейчика выбрали. Даже под этим знаком.

   — А как ты думал? — засмеялся Цахилганов. — Кто голоса подсчитывает, тот и выигрывает… Впрочем, больше Соловейчика не изберут. Налоговиков распустил. Его бригаду мы бы ещё обеспечили. Не задаром, конечно. За поблажки соответственные. А вместе с этими, с опричниками, не потянем. Захребетников много получается. А они нам нужны?..

   
315

   Но ни тон Цахилганова, ни эта тема беседы совсем, совсем не нравились Барыбину,

   всё-то он ёжился, корёжился.

   — Да. Если бы не Люба, Андрей… Пути-то наши разошлись давно. Извини, по собственной воле встречаться с тобой я бы не захотел… Ну а по совести — ты кто? — вдруг спросил реаниматор. — Так, для выгоды, демократ, я понимаю. По происхожденью ты — коммунист. А по совести — кто?

   — Дур-р-рак ты что ли, — чуть не сплюнул Цахилганов. — Кретин… Нет уже на верхах давным-давно ни коммунистов, ни демократов. Есть только эвдемонисты, чтоб ты знал! Которые называют себя или демократами, или коммунистами, по мере надобности… Эвдемонисты теперь! И в том лагере, и в другом, и в третьем. И мы — побеждаем. Всегда. Не одни, так другие. И между собой — при любом раскладе — договоримся,

   будь спокоен.

   — От слова «демон», что ли? — удивился Барыбин.

   — Понимай, как хочешь… У нас нравственно всё, что ведёт к счастью.

   К личному счастью!

   — …У вас ведь счастье — это деньги?

   — А у вас несчастье — это их отсутствие.

   — Ну и как?.. Как обстоит дело с полнотой счастья? — со вздохом спросил Барыбин.

   В другое время Цахилганов съязвил бы непременно — по поводу полноты Барыбина,

   — полноты — без — счастья —

   однако на этот раз он смолчал.
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   — …А ты, небось, в церковь ходишь? — так и не ответил на вопрос Цахилганов. 

   Барыбин покачал головой:

   — Некогда.

   — А… молишься? — со странным, пристальным любопытством допытывался Цахилганов.

   Барыбин молчал. И странные тени от немого телевизора ходили по его лицу.

   — Да какой из меня молельщик: ропщу. Не верю, что ваша власть от Бога! — наконец сказал он. — Со смирением у меня неважно… У Степаниды твоей всё просто: есть время смиренья — и время борьбы с нечистью.

   — Это тебе Степанида говорила? — осторожно спросил Цахилганов. — Что — сама?

   — Какая тебе разница… Боюсь я, не обманул бы её этот крутой.

   — Крендель! — с ненавистью вымолвил Цахилганов.

   — …Она же поверила, твоя девочка, в народное ополченье, в неизбежную очистительную битву. В «Россию Освобождённую»! «РО» — такая у них аббревиатура… — Барыбин покосился на буквы на чайнике. — Поверила, потому и поехала. А неделю назад звонила — не весёлая… Скажи, Цахилганов, а можно ли надеяться на то, что очистительная битва начнётся сверху?!. Ведь может чудо произойти?..

   А такие, как Барыбин, они, пожалуй, верят ещё в хорошего царя. Ой, олухи…

   Лазает! Тайно лазает Барыбин по задворкам его семейной жизни. Ещё бы — про такую чушь, как народные полки, Степанидка могла поведать лишь этому инфантильному идеалисту и никому иному –

   такому — же — по — разуму — как — она — сама…

   — Она тебе звонит?!
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   Барыбин не замечал цахилгановской ярости.

   — Она и матери моей звонила, — признался он бестрепетно. — Они дружны были… Боречку нашего Ксенья Петровна терпеть не могла, а её любила. Умная у тебя девочка. Хочет всё осмыслить, спрашивает о многом…

   Отцу родному — хамит, как последняя халда, а Барыбина, видите-ли, «спрашивает о многом»… Мило!

   — Что может понимать эта соплячка?!. Что?!! — закричал на Барыбина Цахилганов. — У меня одна надежда: в Москве — влюбится в трезвомыслящего, практичного человека, замуж выйдет. Тогда все подростковые представленья вылетят из её головы! Спрашивает она, воительница… Скорее бы обабилась. Пока глупостей не натворила.

   Барыбин давно уже неспокойно притопывал толстой своей подошвой.

   — …Нет, ты — не на грани срыва, — тихо сказал он. — Ты — за его пределами. Ваше богатое счастье, похоже, действительно даётся вам нелегко.

   Цахилганов встал, потёр виски.

   — Магнитные дни… — бормотал он. — Магнитные вечера. Время наползает. И давит. Такое чувство, что я попал под машину времени, Мишка…

   — Да, магнитные, — рассеянно откликнулся Барыбин. — Но ты всё же помни: мы своими препаратами держим Любовь в состоянии бесконечного мучительного умиранья. Мы с тобой.

   — Я давно понял! — снова раздражился Цахилганов. — Благодарю за чай. Но, ты же знаешь, дубина, что тогда её не будет!

   Дубина стоеросовая…
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   — …Что делать, Миша?!

   — Прежде всего — не орать, — заметил Барыбин спокойно.

   Однако Цахилганов только сильнее кричал на реаниматора:

   — Знаю! Освободить Любовь от нас, дать ей уйти, чтобы она не мучилась среди таких скотов, как… Очень хорошо! Благое дело! Но её же… не будет здесь, на земле.

   Уже никогда!

   — А она — не здесь. Она давно — нигде, — реаниматор посмотрел на Цахилганова холодно и свысока, — Ты ей даже крошечного места в жизни не оставил. Стольких её заместительниц развёл!.. Они её вытеснили, Андрей. Твои потаскухи давно вытолкали её взашей, из общества живых. «Как мы любили друг друга! Ах, как мы любили друг друга!.. Взгляд переливался во взгляд!» — зло передразнил Барыбин недавние речи Цахилганова. — Ладно. Прости.

   Он уже замолчал было, но добавил всё же обиженно:

   — Делала себе анализы — сама, чтобы лаборантки не видели…

   — Да знаю, знаю! — пытался перебить его Цахилганов. — Думала: обойдётся…

   — Извини. Любовь попала здесь, на земле, в плохие руки, — не слышал его реаниматор. — В грязные. В твои.

   Долгая пауза зависла в ординаторской

   меж двумя рассерженными людьми.

   И только маячили немые тени

   от немого экрана.
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   — …Значит, это — самоубийство? — Цахилганов снова заговорил о Любе и выжимал теперь ответ из реаниматора требовательно и жёстко,

   словно виноват в случившемся был не он, а Барыбин.

   — Не знаю, — нервничал Барыбин. — Она — медик. Она понимала: при лечении вероятность её выздоровленья — один из ста. Но для борьбы за этот один процент ей нужны были силы!.. Я видел, она потухшая на работу приходит. Да, я не знал ничего про её болезнь. Но… она не стала бороться, Андрей. Значит, не предвидела успеха. Любовь беззащитней, чем мы думаем. Гораздо беззащитней…

   И какой дурак пустил слух о силе любви?!..

   — А ты бы? Как решил? — Цахилганов налил себе и выпил чай крупными гулкими глотками. — На моём месте?

   — Нечестный вопрос, Андрей, — опустил голову Барыбин. — Нам с тобой лучше,

   — снова — уравнял — он — себя — и — Цахилганова — себя — и — её — мужа — как — имеющий — на — это — какое-то — туманное — право —

   лучше, чтобы она… была здесь. Бесконечно. Даже — мучаясь. И вот мы с тобой… заставляем её тело жить насильно. Оно давно не может этого, а мы… Не знаю. Это уже давно не милосердие. А пытка.
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   Зазвонил телефон на столе. Барыбин взял трубку.

   — Сейчас, — ответил он коротко. — …Там одного со сложным переломом привезли. Он уже под местной анестезией. Надо взглянуть.

   — Думай сам, — повторял Барыбин на ходу. — А я… Я слишком хорошо знаю: что бы я ни сказал — ты решишь наоборот. Сказать что-то — значит, с моей стороны, на это наоборот и рассчитывать.

   — И я отлично знаю: стоит мне решить — как ты непременно поступишь вопреки! Лекарства-то в твоих руках, — нервно смеялся Цахилганов, шагая следом за Барыбиным, по длинному, унылому коридору неотвязно.

   — Лекарства всегда в чистых руках. А в грязных — всегда яд, — ускорял шаги Барыбин,

   и со стороны было похоже, будто он норовил скрыться от Цахилганова.

   — А подземные лаборатории? — не отставал Цахилганов. — Где заключённые разрабатывали невинные составы? Которые действовали как смертоносные яды при совмещении нескольких факторов? При определённой фазе электромагнитного возмущения, например? Под руководством каких людей, чистых — или не очень, они изобретались? А? Барыбин?..

   — Отстань!
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   Наверно Цахилганов, бегущий трусцой, в байковом халате с обезьянками, производил сейчас странное впечатление на деловитых медичек,

   торопливо уступающих дорогу ему —

   кричащему в спину реаниматора:

   — Нет! Вашими руками, Барыбин, всегда распоряжается — кто-то!!! Кому наплевать на вашу чистоту,

   учёные идиоты…

   — Ну и где они, эти лаборатории? — отмахивался Барыбин. — Они же самоликвидировались. Взлетели на воздух. Так или не так?..

   — Стой! — закричал Цахилганов. — А если твои трубки не отключены? Я про Любовь? Всё равно — это может произойти с ней в любой миг?

   — Да! — отворил какую-то белую дверь Барыбин. — Сроками жизни в конечном итоге распоряжаемся не мы, но… земля проходит сквозь магнитные вихри. Как они на Любу влияют, не вполне понятно… Всё вокруг, и в нас, разбалансировано сейчас. Боюсь, мы с тобой нынче оба — неадекватны…

   — Ну, по тебе-то их очень хорошо видно, несоответствия психические! — остановился Цахилганов перед внезапно захлопнувшейся дверью. — Свести Любино заболеванье к моим изменам — разве не бред? Хм, потаскухи… При чём тут потаскухи?!

   Они вытеснили Любовь из жизни…

   Они давно вытеснили любовь из жизни…
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   Деревянный пол был влажен от недавней уборки, и в палате горел только ночник.

   Цахилганов склонился над женой.

   Он раздробил свою любовь, единственную любовь, на мелкие и мельчайшие любови-развлеченья…

   Как тихо стало за окном. И Любовь спит, раскинув руки, прилежно повязанная кем-то заново белым платком с буквами «РО», спит — уже под двумя — сиротскими байковыми одеялами. Он мог бы сделать всю её жизнь счастливой. Не сделал. Теперь Цахилганов боится оставаться на этом свете без неё — и в ещё большей степени боится последовать за ней… Страх этот — противный, неотвязный, тёмный, удушающий страх — ад…

   Он не знал, что, дробя любовь, он дробил, разбивал, рассыпал самого себя в прах…

   К концу ночи ожидаются новые вспышки на Солнце.

   — …Господи! Почему Ты не убьёшь меня совсем? Сразу?

   — …Не надо мне вечной жизни — я прошу только вечного небытия.

   — …Почему Ты оставил меня без милости своей,

   себе самому

   на растерзанье?

   Мёртвые сперматозоиды — какая чепуха… Столь малое наказанье никак не облегчает души.

   Мало этого, мало!..
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   Любовь дышала. Она не пугала его своей неподвижностью, и скулы её неровно порозовели вдруг.

   — Где она? — проговорила жена. — Её нет!.. А там… Там… Ты видишь?..

   Две лёгкие озабоченные складки возникли — и исчезли в углах губ, трогательно дрогнувших на мгновенье. И лицо обрело выраженье удивлённое, загадочное, почти радостное. Что же такое хорошее привиделось ей, в мире её наркотических, обезболенных видений?

   Цахилганов вздохнул — от того, что ему захотелось невозможного: снова увидеть впервые маленькую тёмную её родинку под мизинцем ноги,

   родинку, о которой сама она до него — не знала,

   и обрадоваться этой родинке опять так же,

   как радуются открытию звезды во вселенной,

   и целовать тайно, украдкой, это тёмное пятнышко,

   принадлежащее ему одному.

   — Люба… Если бы мы умерли с тобой этой ночью вместе?.. — тихо напрашивался он на смерть, обнимая с лаской казённые одеяла,

   и замер,

   — и — вспомнил — как — однажды — он — уже — произносил — эти — слова — много — лет — назад —

   ожидая ответа.
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   Вечер, вечер.

   Скончался ещё один день их жизни.

   Скончался в реанимации…

   И можно, можно не длить эту муку. А попытаться исчезнуть прямо теперь. Нырнуть в обезболенное небытиё насовсем, чтобы ничего уже и никогда не решать.

   Бытиё иль небытиё, вот в чём вопрос.

   Ведь полно же здесь,

   — именно — здесь,

   таких успокоительных препаратов,

   которые при передозировке

   способны освободить человека от жизни.

   Эти препараты — рядом, в палате. Потому что примерно такими освобождают Любовь от боли…

   Этой ночью мы можем умереть вместе. Умереть, как выпить таблетку от боли.

   …Слышишь, Патрикеич? Вот так я смогу решить все вопросы разом! Все вопросы, которые ваше поколенье передо мною, душевно разрушенным, поставило. А именно — сбежать из страшного, надвигающегося времени в смерть. Перелиться душой в благословенное Ничто — в «назад»,

   — ад — там — ад…

   Как крыса, я хотел бы сбежать из эпохи неумолимо надвигающегося лагерного капитализма — в небытиё!

   В небытиё,

   из лагерного капитализма…
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   — Многие… побегут… — ответил Дула Патрикеич озадачено, словно сидел здесь всё это время и слушал его мысли. — А куда деваться? Деваться будет некуда. Так что, думай, сынок, пока не поздно. Думай — ты!..

   Но розовое тело барахтающейся на диване Горюновой возникло перед ним — гораздо более розовое, чем в действительности. Оно было сейчас даже ярче резиновой кожи надувных женщин —

   надувных спасательных женщин…

   — Она давно не появлялась. Птица, — заговорила Любовь быстро и возбуждённо. — А теперь… Должна. Я чувствую. Здесь. Она.

   И пространство тут же показало на миг холодное фарфоровое лицо Ботвич с короткой чёрной чёлкой —

   оно — заглянуло — в — палату — со — стороны — тёмной — степи — отливающее — мертвенным — бледным — искусственным — глянцем.

   — Когда она пропадает, она высиживает птенцов… Эти её птенцы — они будут такие же? Свирепые?.. Безжалостные — или другие? — вяло спрашивала Любовь.

   — Птенцы? — задумался Цахилганов, осторожно поглаживая тонкую её кожу с кровоподтёками на локтевых сгибах. — Птенцы — это кто?

   — Дети…

   — Чьи? — спрашивал он — уже без толка. — Чьи?..

   Вечно обездоленный жирный сын Ботвич? Или его независимая Степанидка? Или… сын Мишки Барыбина — дурной, лицемерно заискивающий, Боречка — слабый наркот с…

   … с — раздвоенным — подбородком?
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   Тогда у него ещё не было своего офиса, и он только завоёвывал дурнушку Ботвич, исчезающую после каждого свиданья на полгода, —

   или она завоёвывала его,

   — в — этом — деле — решительно — невозможно — понять — кто — кого — и — главное — зачем —

   а где же тогда была Любовь?

   Ах, да, в Тоцке. Она жила всё это лето у родителей, в военном городке, и хоронила потом отца — молчаливого комисованного офицера, мучившегося после ядерного наземного испытанья белокровием долгие годы… Хм, а он, Цахилганов, привёл, значит, в это самое время дурнушку Ботвич

   в их с Любой дом.

   И… получилось много шума и грохота среди ночи…

   Сначала, помнится, они танцевали — под блюз Хэнди? Нет…

   Десдюм. Вот что это было!

   Потом стал скрипеть и рухнул наконец старый отцовский кожаный диван, придавив Ботвич ляжку.

   — Папа.

   Угрюмая тринадцатилетняя дочь с растрёпанными косами стояла на пороге в ночной пижаме, из которой давно выросла. Она смотрела на них страшными недетскими глазами.

   И ушла.
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   Отпрянув друг от друга, Цахилганов и Ботвич быстро привели себя в благопристойный вид. Он, отдуваясь, плюхнулся в одно кресло, а Ботвич напряжённо выпрямилась в другом —

   со своей змеиной черноволосой чуткой головкой, улавливающей малейшие нежелательные изменения вокруг.

   — …Что ты собиралась сказать, Степанида-а-а? — закричал Цахилганов на всю квартиру, как ни в чём не бывало. — Отчего ты, котёнок, не спишь? А?

   И дочь снова выросла на пороге,

   спустя всего четыре минуты.

   Тогда, среди ночи, она причесалась вдруг,

   так старательно и гладко,

   впервые.

   …Как же он не понял, что это вошла уже другая — раненая, но очень сильная девочка? Он вообще-то позвал прежнюю Степанидку, угрюмую и растрёпанную, уничтоженную виденным,

   ушедшую в своё детское горькое одиночество,

   — ну — пострадала — бы — за — стенкой — уснула — бы — несчастная — зато — утром — утром — проходит — всё — но — он — позвал — ту — обиженную —

   а увидел… иную.
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   — Да, папа? — вежливо спросила его другая Степанида, уже — взрослая, стянувшая волосы на затылке так туго, что у неё выпучились глаза,

   лишь растопыренные руки из полудетской пижамы торчали нелепо, в стороны.

   — Я слушаю, папа, — и правую ногу в стоптаном тапке она с достоинством выставила вперёд.

   — По-моему, это ты что-то хотела сказать, когда ворвалась сюда, к взрослым, в три часа ночи, — поправил он её с бархатным укором.

   Его дочь плавно повела плечом. Окинула ледяным взглядом смешавшуюся — впервые смешавшуюся! — Бо-

   твич. И вежливо известила отца:

   — Ах, да. Я завтра собираюсь в аптеку. И я хотела спросить, папа: не купить ли тебе геморроидальных свеч?

   Наступила странная пауза, после которой Степанида спросила ещё вежливей и ещё значительней, с каким-то незнакомым прононсом:

   — …У тебя, должно быть, кончились твои геморроидальные свечи?

   — Какие свечи? — взвыл поражённый Цахилганов,

   — о — геморрое — у — себя — он — слышал — впервые.

   — А вы их употребляете? — обратилась Степанидка к Ботвич. — Я бы могла купить их и вам… Я видела вас однажды на бульваре Коммунизма. Вы гуляли с собакой. У вас кобель? Или — тоже — сука?

   — Давно ли вы водили свою собаку на случку? — светским тоном вещала дочь из своей пижамы. — Она у вас так же хорошо относится к случкам?

   И как только он не запустил тапком в её удаляющуюся невозмутимую тринадцатилетнюю спину?
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   Ботвич сорвалась домой:

   — Не провожай меня, — надтреснуто попросила она и слегка закатила глаза. — Какой ужас. Мне дурно…

   Но Цахилганов проводил. А когда вернулся домой, заглянул всё же в комнату Степаниды. Та сидела на своей постели, поджав ноги, как турок, с вымытой головой, обмотанной полотенцем,

   надо понимать, смыла грязь увиденного,

   и курила, раздувая щёки.

   — Пфу! — с вызовом выпустила она чудовищное облако дыма.

   — Значит, покуриваем?

   Степанида озаботилась и заглянула в пачку сигарет:

   — Осталось ещё семь штук. А утром… я брошу курить. Навсегда.

   И вдруг разрыдалась.

   — Я никогда не буду больше курить! — захлёбывалась она, не утирая слёз. — Тебе назло! Прямо с утра. Всем — назло! Назло я буду хорошей… И пить вино не хочу. Никогда не будет по-вашему!

   Цахилганов сделал шаг. Ему захотелось прижать дочь к себе. Но она подстерегла его движенье с чуткостью дикой кошки и отпрянула.

   — Глупая! Я танцевал с этой тётей, и мы не удержались на ногах. Только и всего. Нам просто было очень жарко…

   Степанидка басовито ревела, отставляла сигарету в сторону

   — чтобы не забрызгать,

   а, выдохнув дым,

   принималась басить с новой силой,

   то кашляя чуть не до рвоты,

   то звучно сморкаясь в пододеяльник:

   — Уй-ди-и-и…

   — Ну, хочешь? Ради тебя я брошу её. И ради мамы. Всё это несерьёзно. И знать об этом никому не надо. Ты — взрослая девочка. Давай-ка в ванную, тебе надо промыть желудок.

   — Подавись своей ванной… Пошёл вон, — равнодушно сказала она, сдержав рвотный позыв, словно и не плакала только что. — Ты не отец. Мне. А просто так… Козлотур.
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   — Какие у хищных птиц — птенцы?.. — не мог одолеть он Любиного вопроса, склоняясь над ней. — От двух стервятников, точно, рождаются чистопородные стервятники. А от всяческого смешения пород…

   Почему она сказала — «ублюдки»? Из множества ругательств в адрес таких, как Цахилганов, розовая Горюнова когда-то выбрала это — «ублюдки». Почему?

   «Ублюдки!» — снова кричала в его памяти розовая Горюнова. И полуобнажённое тело её наливалось всё более яркой неприятной краснотой.

   Он сел в барыбинское продавленное кресло и вспомнил картину Ван Донгена «Я и моя жена». Старец величественный, будто праотец, с парящим сильным взором, прозревающим ход светил, иссохший, пережегший себя в дух — и молодая краснотелая женщина с кричащей мясной плотью. И они сидят,

   обнажённые и такие разные,

   на одном земном шаре.

   «Я и моя жена»…

   Но вишнёвотелая голая Горюнова

   сидит на земном шаре

   рядом с очкастым метеорологом,

   сжимающим на своих острых жёлтых коленках

   папку из дерматина…

   И метеоролог — обнажённые мощи в очках — вдохновенно прозревает ход воздушных потоков, сощурив крупные от диоптрии глаза. А она болтает шёлковыми бордовыми ногами во вселенной,

   взвихривая ступнями

   всё новые и новые, новые галактические смерчи…
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   Она взвихривает магнитные смерчи,

   приводящие в безумие воздушные потоки,

   за которыми не успевает уследить сквозь очки

   её старательный муж.

   И метеоролог совершает, совершает очередные ошибки в прогнозах —

   он, определённо, вывихнет шею, следя за смерчами, а намагниченное человечество сойдёт с ума от психических своих неадекватов…

   Но кричит она оттуда — Цахилганову!

   Голая Горюнова, восседающая на земном шаре

   с голым рогатым метеорологом,

   кричит ему — «Ублюдки!»,

   вместо того, чтобы утирать носы своим простуженным двойняшкам.

   Почему она кричит — «ублюдки»?!!

   И где тогда сидит во вселенной он, Цахилганов?

   Ах, да. Он — в реанимационной палате.

   Он сидит возле своей жены. А не валяется дома с пресловутой Горюновой. И не занимается её ярким,

   багровым телом.

   И не попивает багровое вино неизвестной марки из новой, прихваченной в магазине походя, литровой интересной бутылки — интересной, но беспородной,

   — а — ведь — мог — бы — в — магнитные — дни — будь — он — этим — самым…
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   — …Что вы хотите? Они же, все трое — ублюдки! — увесисто сказала про Цахилганова, про Сашку и про Мишку Барыбина, своего сына, эта самая поджарая Ксенья Петровна,

   резкая на правду.

   Показала на них рукой, прожгла нестерпимо-ярким взглядом — и отвернулась. Мать Цахилганова даже перестала плакать. И тоже закурила, вытащив папиросу из чужой пачки «Беломора» мягким, почти вкрадчивым, движением.

   — Марш отсюда! — сказала парням Ксенья Петровна беспрекословным своим, многоопытным тоном хирурга-полостника. — Чтобы я не видела здесь ваших гнусных рож. Пошли вон! Все трое!

   Они перестали топтаться у порога и исчезли было. Но Сашка…

   — он — тем — и — был — хорош — что — умел — мрачное — превращать — в — смешное — тяжёлое — в — лёгкое — страшное — в — забавное — он — беззаботный — и — бессовестный — нужен — был — всем — в — этом — беспощадно — серьёзном — мире — всем — кому — плохо —

   Сашка сказал:

   — Стоп!

   — Назад! — распорядился Самохвалов на лестничной площадке, повертев весёлой своей головой. — Надо узнать, что им известно. А вдруг Марьяна наговорила про нас меньше, чем больше? Назад…

   На цыпочках, друг за другом, парни пробирались на кухню. Длинная лавка стояла тут, будто в предбаннике, и на ней они разместились,

   плечом к плечу.

   В дверном проёме висели до пола частые цветные деревянные бусины, за которыми их не было видно вовсе. Зато всё, что происходило в большой светлой комнате, открывалось сыновьям-студентам из сумрачной кухни на добрую половину.
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   Анну Николаевну Цахилганову беспокоило лишь одно — выгонят ли «детей» из институтов, поскольку эта толстая студентка Марьяна утверждает, будто в беспамятстве была обесчещена ими,

   — Цахилгановым — из — Политеха — Самохваловым — будто — бы — и — Барыбиным — из — Медицинского —

   поочерёдно. Но Ксенью Петровну предстоящее исключение парней, казалось, не пугало, а даже вдохновляло странным образом.

   — …Какие дети могли появиться у нас на свет в том бедламе? — говорила она гортанно, будто таборная цыганка. — Только — ублюдки. После той мешанины сословий. Послереволюцьонной.

   — Как это — ублюдки? Что вы имеете в виду? — беспомощно вопрошала мать Цахилганова, кутаясь в кружевную лёгкую шаль.

   — А то как раз я и имею в виду, милая! — ещё жёстче отвечала ей Ксенья Петровна Барыбина. — Знаете ли вы, благопристойная, вежливая и холёная, как я выживала — там, куда нас отправляли такие, как ваш муж?

   — …Как? — послушно вымолвила Анна Николаевна.

   — А вот так!

   Ксенья Петровна вышла из-за стола, грозно выпрямилась, а потом согнулась,

   будто решила что-то поднять у себя из-под ног, единым рывком.

   — Вот! Так! — кричала она, согбенная, хлопая себя по пояснице.

   Анна Николаевна взирала на неё удивлённо.

   Студенты тоже не понимали ровным счётом ничего.

   Бедная Ксенья Петровна! Она забыла, что в её возрасте эта поза может вызывать лишь недоуменье.
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   Но вот мать Барыбина распрямилась, вытащила новую папиросу, постучала ею по столу и дунула потом, словно в засорившуюся дудочку. Усевшись, она обхватила белоснежный стебель ярко-красными напомаженными губами. Но заговорила Ксенья Петровна, против ожидания, тоном будничным, равнодушным, пожилым:

   — Когда нас везли сюда сквозь Россию, в ледяном вагоне для скота, из Москвы, я, аспирантка в летнем платьице, начала выживать с того, что напросилась… — мать Барыбина сильно затянулась. — Напросилась мыть пол в отсеке для конвоя. Мне, знаете ли, не передали тёплых вещей перед отправкой, а это был конец ноября…Они сидели, в своих сапожищах, в тёплых шинелях, мордатые беспородные хамы. И я, в домашнем штапеле, мыла грязной холодной тряпкой заплёванный ими пол, под которым стучали колёса… Красными от стужи руками. Согнувшись. И я хорошо знала, что и зачем я делала…

   Чтобы выжить…

   Ксенья Петровна затянулась ещё раз и долго стряхивала пепел, постукивая папиросой о хрустальный край.

   — За это они мне кинули тёплую кофту с умершей. А за другое — мужской чей-то засаленный ватник и огромные валенки! — хрипло продолжала она. — …Да, я, образованная, красивая, мыла им пол каждый день! Таким завлекательным образом… Ну? Презирайте меня!.. Получала от них немного сахара, хлеба, масла. Иногда могла поделиться с больными — с теми, кто от меня не отворачивался, как от сучки… И даже потом, в лагере, кое-что из продуктов меняла на хорошенькую кофточку, на косынку — у местных, да, да!.. Мне важно было не отощать чрезмерно,

   — им — всем — там — больше — нравились — округлые — и — румяные —

   я старалась сохранить тело и нарядить его хоть немного… Для них. Для хамов. Для беспородных хамов… Оно кормило меня, моё тело, и спасало!.. Один, с офицерскими погонами, любил оставлять на моих боках синяки. Он похлёстывал тело медной бляхою со звездой. Но я… Я улыбалась.

   Чтобы выжить.
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   …Сквозь бусы можно было разглядеть часть круглого стола и огромную хрустальную пепельницу на нём,

   утыканную белоснежными, фасонно поджатыми с двух сторон, окурками

   с ярко-красными отпечатками губной помады.

   Выдыхаемый табачный дым качался, мягко сталкивался — и разъединял курящих матерей. Но он же, общий дым, объединял их в разговоре –

   соответственно — закону — единства — и — борьбы — противоположностей — должно — быть.

   Ксенья Петровна Барыбина принялась растирать острые свои локти, вздёрнув плечи:

   — Есть ли ещё на свете женщины, которые бы так люто ненавидели любовь, как мы, прошедшие сквозь… это? Не знаю…

   — Ну, зачем? — миролюбиво прервала её Анна Николаевна Цахилганова, мучаясь от неприятных, не нужных ей подробностей. — Ваше положенье теперь в Карагане достаточно высокое. Кому она нужна, эта ваша правда,

   — да — да — с — правдой — вообще — надо — поосторожней — правдой — можно — убить — любого —

   ведь есть вещи, о которых не говорят. Понимаю, вам больно, Ксенья Петровна, больно…

   — Ничуть! — решительно и зло ответствовала Барыбина. — А в пятьдесят третьем я вышла из лагеря с дитятей на руках, милая вы моя. С ним, который отца своего — не знает. И не узнает никогда, к счастью… Знаете ли, добрая Анна Николаевна, кто растил там, в приюте, моего мальчика-ублюдка, прижитого от красного мордатого хама? Его пеленали няньки-урки, кормившие детей на ночь дикими дозами демидрола — чтобы те своим криком не мешали им пьянствовать, милая, с той же самой охраной. А когда демидрол кончался, они нажёвывали хлеба с водкой, сплёвывали в тряпицы и давали грудным детям «пьяные соски»… Няньки-урки пели моему пьяному младенцу,

   единственному сыну моему Мишеньке,

   блатные колыбельные

   с матерщиной…
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   Она снова чиркнула спичкой, хотя прежняя папироса ещё дымилась в пепельнице.

   — …Знаете, что говорю я своему сыну, который по наивности всё стремится съездить со мною, к моим родным, в Москву?

   Всё собирается, дурачок, увидеть их…

   Я, помня, что в нём половина крови моя — потомственных учёных, а половина — из… из породы наших губителей и насильников, я, милая, говорю ему: «У — тебя — нет — родных!» У таких, как мы с ним, родни на свете не бывает!

   …Они, хамы, без всякой моей вины

   превратили меня в зверя,

   в волчицу,

   спаривающуюся в неволе с псами.

   И мой сын должен жить как дикий зверёныш!

   Весь свой век.

   …Всё это время я всматриваюсь в него со страхом:

   не проявятся ли у него пёсьи повадки.

   И вот этого я уже не переживу…

   Погибнуть — лучше — погибнуть…

   Ксенья Петровна пригнулась к столу со своей папиросой:

   — Так, значит, говорите — трое? С одной девицей?.. Что ж, произошло худшее. В нём очнулся и проявился хам!
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   Студент Барыбин замер и не шевелился в сумраке кухни. Но Цахилганов и Сашка плотно подпирали его своими плечами.

   — Чем тут у вас пахнет? — принюхивался Цахилганов. — Рыбой протухшей, что ли? Не пойму, откуда…

   — …Помесь, помесь. Дикая мешанина сословий, — бормотала Ксенья Петровна, потирая глаза от дыма.

   И стонала:

   — Проклятый Караган, чёрная дыра. Мы обречены жить здесь до гробовой доски. Нам нет пути в нормальную жизнь. В любом другом месте надо скрывать прошлое, а тут… Тут все про всех всё знают. И никого ничем не удивишь. В Карагане. Благословенный Караган…

   Вдруг Анна Николаевна встрепенулась:

   — Но — позвольте! «Ублюдки»?.. Заявлять так — жестоко. Ваш авторитет в хирургии, Ксенья Петровна, неоспорим. Даже у нас, в терапии, считают вас… Но то, что вы говорите! Нельзя так, — беспомощно лепетала Анна Николаевна.

   — А не жестоко ли было бы мне вернуться к своим близким, насовсем? — устало, дробно, безостановочно принялась смеяться Ксенья Петровна. — В свою, уцелевшую, среду? С ребёнком, прижитым от конвоира? И держать его, малого, несмышлёного, в том надменном, потомственно-аристократическом, профессорском окруженьи, где каждый — каждый! — всегда бы помнил: вот он, ублюдок, с не нашей, низковатой, беспородной линией лба! Ребёнок с широкими ступнями быдла. Вот — ха-ха-ха, мальчик новой, дикой, советской породы!

   Однако Ксенья Петровна внезапно успокоилась:

   — А здесь, в этой чёрной дыре, мы с ним мыкаем нашу долю вместе. С моим мальчиком-ублюдком. Сообща. Терпеливо…И не ропщем, нет! Кому-то там, в вышине, надо, чтобы это было так. Только вот зачем? Никогда не пойму…
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   Сашка решил было сдуру всё превратить в смешное,

   поскорее — в смешное,

   он принялся свирепо раскачивать на руках воображаемое грудное дитя, как самка орангутанга, и тыкать пальцем в замершего Барыбина,

   но Цахилганов отвесил ему тихий шлепок по затылку… Анна же Николаевна то и дело затыкала уши,

   умоляя слёзно:

   — Тише, Ксенья Петровна. Тише. Вы ужасно громко всё время говорите. Соседи могут услышать… Мы живём в стране…

   — где — стены — слышат!

   — Правда страшна для тех, кто привык её приукрашивать, — хладнокровно заметила Ксенья Петровна, откидывая седую прядь с лица. — А от искажённой правды проку не бывает. Один вред,

   — да — искажённая — правда — не — может — стать — основаньем — для — прямой — жизни — а — только — станет — основаньем — для — кривой —

   кривизна усугубляет кривизну.

   И утяжеляет предстоящий путь многократно…

   — Ужасно, — не рада была разговору Анна Николаевна. — Не оживляйте плохого словом! Ничего мне больше не рассказывайте — ни про себя, ни про Мишу. Плохого я знать не хочу!.. Ну, про Сашу Самохвалова, бедняжку, хотя бы — не надо! Забудьте.

   Она торопливо поглаживала скатерть обеими руками:

   — У нас все равны. Равны…

   Все — равны — для — тех — кому — всё — всё — равно.
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   — …Да как же такое забудешь? Господь с вами, — даже отстранилась Ксенья Петровна. — И он, Саша, забудет ли, что родила его — школьная уборщица из ссыльных, обесчещенная директором школы? Он же с ней — в принудительном порядке жил, выдвиженец из пролетариата. Пожизненный Челкаш деклассированный. Закончивший какой-то там ликбез. С беззащитной уборщицей голубых дворянских кровей — тайно жил! Так, что она ещё потом и девочку от него родила! И что, забудет Саша, как эта, уже — полупомешанная уборщица, в припадке отчаянья их, детей своих, связала, засунула в мешок да и повезла ночью, зимой, на санках,

   топить в проруби?!.

   — Нет, всё-таки здесь пахнет, — шептал Цахилганов. — Прямо разит. Не пойму только, чем…

   — …Ну, их же спасли, детей! — похлопывала по скатерти мать Цахилганова, словно утрамбовывала прошлое без устали,

   — как — утрамбовывают — тайные — захоронения — чтобы — их — не — разграбили — не — нашли — никогда —

   заглаживая, приминая.

   — В хороший детский дом их сдали! — выпевала она благостно. — А истеричку эту субтильную, дворяночку-уборщицу, в больницу уложили… И потом, ведь у Юрия Сергеевича хватило мужества усыновить Сашу — результат своего, так сказать, порока взять в дом! Уметь надо ценить хорошее в людях.

   — Мне это, вообще-то, как слону дробина, — сонно пробормотал Сашка и закрыл глаза, откинувшись к стене.

   А Ксенья Петровна надменно фыркнула:

   — Уж конечно, подвиг! Усыновить мальчика, хорошенько уверив всех, что он — не его, а чужой… Да, именно — Сашу, — строго подтверждала она. — Который учился на пятёрки. А не девочку чокнутую… Девочку, как бракованый уже результат своего прелюбодеянья, он оставил государству, на память. Царство ей небесное, девочке ублюдочной. Как и дворяночке полупомешенной. Всех их степь приняла… Всех, не нужных стране Советов, революцией покалеченных, Караган упокоил! В чёрной, угольной земле своей…
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   Выдыхаемый с двух сторон,

   табачный дым качался, как вода —

   сизая, ленивая…

   — Вы строги, вы… беспощадны к людям! — вскочила Анна Николаевна. — И, если говорить про директора школы, про Юрия Сергеевича, то при бесплодной жене это вовсе даже не мудрено — загулять. Не мудрено. Имейте сочувствие, в конце-то концов.

   — Да что вы всё о Саше, Анна Николаевна? Вы и насчёт своего Андрюши ненаглядного признайте это: да, мол, и мой сын — ублюдок.

   Сашка ткнул пальцем в Цахилганова, состроил рожу — безвольно расслабил челюсть, раскрыл рот и, закатив глаза под лоб, затрясся. Но Цахилганов не замахнулся больше, он весь превратился в слух…

   — Ну, это уж ни в какие ворота, — снова вскочила едва успевшая присесть Анна Николаевна Цахингалова. — Знаете, ваш талант хирурга-полостника всеми признан и бесспорен, но…

   — Что — но? Что — но?! — с удовольствием принялась кричать Ксенья Петровна, поигрывая своим глубоким цыганским альтом. — Батюшка-то ваш был — иконописец!.. А дочь его крещёная, в строгости и в почтении к святыням воспитанная, за кого вышла? Да за чекиста — за атеиста оголтелого. Чекиста, видите ли, себе нашла — и за его спиной укрылась от житейских невзгод!.. Разве одинокий папа ваш, в бродяжку превратившийся, ему, чекисту, по нраву бы пришёлся?.. Если материнская линия, ваша то есть, к Богу шла, то отцовская — церкви взрывала. И какой же душевный строй должен был унаследовать ваш бедный мальчик, Андрюша Цахилганов? Какой?! Скажите!.. Им ведь, нашим ублюдкам, всю жизнь не избыть врождённого своего двоякодушия…

   — Всё же запах откуда-то. Запах противный, — морщился, томился, вздыхал Цахилганов. — Сапогами, что ли, начищенными воняет? Ваксой. Казармой. Казармой…
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   Тут Анна Николаевна взяла себя в руки совершенно и потушила папиросу, осердившись не на шутку.

   — Ну, раздвоение личности моему Андрюше не грозит! Не пугайте… Вы слишком много курите, Ксенья Петровна, — давила, брезгливо давила она свой окурок и отчеканивала слово за словом. — Оттого у вас много тумана в голове сгустилось и злобы! И… слишком мало вы про нас знаете! Николай Петрович Удальцов, мой отец, художник-самоучка. Мои предки, между прочим, в местах ссылок оказались во времена столыпинских ещё переселений! Так что попрошу с высланными всякими нас — не путать. А что он писал картины религиозного содержания, а вовсе не иконы, прошу заметить особо! Особо!.. Хоть он и был прихожанином церкви тайной, однако — не долго; чтоб тень на меня не падала… А я, между прочим, поступала в мединститут с рабфака. Я объяснение подавала в комсомольскую ячейку, что порываю с мракобесием отца, и ничего не скрывала!.. И это было — до замужества! Не забывайтесь!.. Да и бродяжкой он не стал, отец мой, как я замуж вышла. Отдал нашу землянку сапожнику вдовому с детьми. Но там же, в боковушке, у себя, он и ночевал! Не у чужих людей ютился… Так, значит, удобней ему жизнь представлялась. Иной он не хотел. Вот. А я… Я только смирялась. Смирялась со всем. И всем обстоятельствам покорялась.

   Мишка Барыбин попытался зачем-то встать с лавки, но парни сдавили его плечами: «Сиди, не всё ещё…»

   На миг в комнате стало совсем тихо.

   Кровавые пятна-поцелуи рдели на белоснежных стеблях, торчащих из хрусталя… И пепельница была похожа на низкую вазу с диковинными цветами…И синеватый волнистый дым плыл над нею.

   — …Вы для людей — с религией порывали. Для учёбы. А не на самом деле, — пробормотала Ксенья Петровна едва слышно. — И что там говорить по мелочам: свою породу вы этим браком подпортили так, что хуже не бывает…

   — Ну и считайте себе, как хотите, — вяло махнула рукой Цахилганова.

   Тихо было и на скамейке, за шторой,

   — все — словно — впали — в — один — общий — дымный — сон.
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   — …Простите, а откуда же вам известно стало такое? Ну, про моего отца? — взволновалась вдруг снова Анна Николаевна. — Вы что же, справки наводили? Исследовали происхождение?

   — Да, видите ли, семья моих знакомых художников о нём чрезвычайно высокого мнения, — неохотно ответила Ксенья Петровна. — У них картины его хранятся. Вы же, милочка, не рискнули — его картины оставить у себя дома, даже после смерти его, после похорон торопливых. Чужие ведь люди его хоронили. А вы только, одна, на кладбище уже прибежали, горстку землицы кинуть успели… Ну, не пугайтесь вы так! Не подойдут они к вам, эти художники, ни по какому поводу. Понимают ведь, что у вас за дом… И картины эти хорошо прячут. Не на виду — они. Картины…

   — религиозного — содержания…

   Ксенья Петровна Барыбина снова жёстко посмеялась — и смолкла.

   — Не корите меня. Не могла я оставить их у себя, его работы, — совсем тихо отвечала Анна Николаевна. — Я должна была о муже думать. О сыне. А картины… Это было чревато… Для Константина по службе чревато… Да что вы, не понимаете разве?! Уж вы-то всё понимаете! Разве я, как дочь, не терзалась?! Но… Такая моя доброта — к отцу, она столько бы зла всем нам принесла! Три судьбы она изломала бы! Это, это… та доброта…

   — доброта — которая — убивает — всё — вокруг — ещё — скорее — чем — правда…

   Она закрыла лицо руками:

   — А отцу моему что хорошего она принесла бы? Да она и его бы сгубила, доброта моя. А так… он спрятался. И прожил тихонько, никому не мешая. И мы прожили без неприятностей… А что его никто из родных не хоронил, то он бы одобрил это. Потому что он нас… любил… Да, вы — сильная, Ксенья Петровна. Вы — хирург, а я… Но сила без любви — это страшно! А слабость без любви — это… трудно.

   Очень — очень — трудно.

   
343

   Сизый дым не летал больше над столом. И разноцветные бусины были недвижны.

   — Да чем это пахнет? — беспокоился Цахилганов на скамье и крутился. — Сыромятиной, что ли? Дёгтем несёт…

   — …Ну, посудите сами, какими они у нас, после этого всего, должны были вырасти, наши дети? — подытожила Ксенья Петровна Барыбина. — Что же вы удивляетесь тому, что творили они с девицами непотребное? Все трое?.. Вот и получились наши сыновья ни на что другое не годными, как только дёргаться под туземную музыку в своих дурацких штанах да девок преступным образом бесчестить… Три беспородных чучела — без чести, без совести, с развинченными душами… Выворачивают низменные инстинкты наружу как доказательство своей внутренней свободы и раскрепощённости. Порода — сбита — дорогая — моя! Порода!.. По всей стране! Сбита! И что за будущее ждёт такую страну, вы все даже не догадываетесь. Где разорваны скрепы социальные — скрепы общества, там разорваны и скрепы национальные… Эта раздробленность ещё аукнется, и окажется, что государству держаться не на чем. Ой, какой же катастрофой эта сыпучая дроблёнка обернётся… Помяните вы мои слова тогда,

   — непременно — помяните…

   Тут Ксенья Петровна приподнялась и торжествующе прокричала, указывая в пол:

   — Вот, возросло оно на изуродованной кирками земле! Сорное потомство наше! Везде оно, такое, по всей послереволюцьонной стране возросло, грязное, грязное поколенье! Да будут они прокляты все, устроившие этот земной рай с вышками и колючей проволокой. Все до единого! Да провалится он поскорее, дом, выстроенный ими на песке! Коли уж всё равно не стоять ему…

   Кажется, Анне Николаевне мучительно хотелось ударить сейчас Ксенью Петровну

   — надо — же — было — как-то — остановить — эту — истерику —

   по всем медицинским правилам.

   Или в лицо ей плеснуть водою.

   Или себе — в лицо…

   Водой…

   — святой — бы…
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   — …Плохо и дерзко это всё вы говорите! — Анна Николаевна возмутилась наконец после замешательства. — Их же спасать надо!.. Мальчики ошиблись, но они пострадать могут! Вы, мать, подумайте только: им тюремный срок грозит. За групповое изнасилование!.. Но я уже поняла: это вас не волнует… Хотя именно вы из перитонита вытащили жену декана, предпринимать вы ничего не собираетесь… Ну, опомнитесь! Обещайте хотя бы встретитья с ней! Если не с деканом…

   Девица — была — сама — пьяна — и — на — всё — согласна!

   — Так им и надо, — зябла Ксенья Петровна, растирала плечи и морщилась. — Пёсьи повадки… Так им и надо.

   — Что ж. Не хотите? Тогда… и я ведь, Ксенья Петровна, не могу вам обещать, что буду хранить от мужа наш разговор в тайне. Что это за странности такие: порода — не порода! Фашизмом ваши рассуждения попахивают или расизмом, я, конечно, не понимаю. Но так нельзя. Это вам — не царский ваш любимый режим… Что-то рано вы опять расхрабрились, Ксенья Петровна Барыбина! Оттепели — они приходят и уходят. И я ваших речей и убеждений, даже при нынешнем послаблении, не разделяю. Вот так-то.

   Сашка, кивнув в сторону Ксеньи Петровны, показывал пальцами решётку — не миновать, мол, ей по-новой, а Цахилганов отвернулся.

   
345

   — …Да вы, никак, пугаете меня, Анна Николаевна? — почти с изумленьем произнесла Ксенья Петровна. — Пугаете?… Неужто вы думаете, милая, что после всего, выпавшего на мою долю, я ещё должна таких, как ваш муж, бояться?!. Посмотрите-ка на меня получше — похожа я на человека, который сохранил способность хоть чего-то ещё в этой жизни опасаться?!.

   Пуантилизм какой-то: две курящие и разговаривающие матери, видные сквозь бусины, сидят, как на картине Сёра, в точках — в разноцветных точках,

   — и — пытаются — ставить — точки — точки — над — i — из — которых — сплошь — состоит — картина — жизни.

   — Это вам-то — нечего бояться? Вам?!. — Анна Николаевна вдруг красиво подбоченилась и рассмеялась.

   — Представьте себе… — огрызалась Ксенья Петровна. — Сегодня я потеряла последнее — надежду на то, что сын мой — полухам. Хотя бы — полухам…

   Но он оказался полным, цельным, абсолютным ничтожеством!

   — А где они все, те учёные, с которыми вы вместе в подземке работали? А?.. — кричала теперь уже мать Цахилганова. — На ниточке ваша судьба всё время висит, Ксенья Петровна, не должны вы в живых числиться. Да если бы у вас живот не образовался, не выйти бы вам из подземки на белый свет!.. А вы, вы очень удачно успели забеременеть, как раз перед тем, как медики в зоне наверху, потребовались.

   Теперь Анна Николаевна задавала вопросы Барыбиной, угрюмо молчащей:

   — Сколько вы под землёй-то успели пробыть? Месяца три, четыре всего? Там, где изыскания по геодезии, по ноо-сфере и по биохимии в единую программу сбивались?.. Кто-нибудь вышел потом из них на поверхность, из этих учёных? Одна вы, Ксенья Петровна, чудом выскочили… Спаситель он ваш, Миша!

   А не ублюдок…

   И никакой он не хам…
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   Ксенья Петровна молчала, сильно выпрямившись,

   она была похожа на деревянную.

   — А как получилось, что потом о вас «не вспомнили»? — продолжала Анна Николаевна. — Даже когда вы на воле, в хирургии, работать стали — благодаря кому вас не убрали? Не уничтожили? А ведь должны были, так?.. Полковник Цахилганов вам плох теперь, неблагодарная. Я одна, оказывается, за его спиной от беды пряталась, а вы — не за его спиной уцелели… Срамит она ещё всех. Всю нашу семью! Храбрая какая…

   Кажется, Анна Николаевна победила полностью.

   Однако теперь смеялась Ксенья Петровна —

   дробно, сухо, мелко.

   — Ах, меня, оказывается, всё это время только и делали, что спасали! И остаётся мне теперь до гробовой доски трепетать от страха — и благодарить. Трепетать — и благодарить. Что не до конца убили!.. А не кажется ли вам, что чувство страха у людей можно отбить напрочь, как отбивают в бесчестной драке человеку — почки, или селезёнку, или печёнку, или другой жизненно важный орган?.. И чувство благодарности — тоже может быть отбито! Потому что дать подохнуть человеку при такой жизни — большее благо, чем…

   — А я знаю, чем воняет! — проговорил вдруг в полный голос, не таясь, Сашка Самохвалов.

   И громогласно пояснил, вставая с лавки:

   — У Мишки на темени стригущий лишай обнаружился! С пятак! Он его мазью Вишневского намазал! С утра! Густо!

   …Это — дёгтем — от — Мишки — за — версту — несёт — вот — чем — разит!
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   В ту минуту студент Барыбин сначала наклонился,

   едва не упав вниз лицом,

   потом подался с лавки вперёд — в комнату.

   Женщины за столом вскочили — от Сашкиного голоса, от резкого деревянного стука бусин, заходивших ходуном, от внезапного появления Мишки, взмахнувшего обеими руками.

   — Я… не хочу!.. В этом мире нельзя — жить! — кричал Барыбин на пороге, путаясь в дёргающемся,

   стучащем, будто разноцветный град,

   качающемсязанавесе.

   — Живите в вашем мире — сами! — дёргался он, запутываясь всё больше и туже.

   — Не… могу! — висячие бусины взвихрились и застучали сильней.

   Наконец он рванул точечные путы —

   и выбежал из квартиры,

   прочь…

   Частый, дробный стук весело раскатывался по всему полу. И Цахилганов с Сашкой почему-то принялись гоняться за этими скачущими точками,

   норовя собрать их,

   настигнуть, поймать,

   сгрести в одну прилежную кучку,

   — некоторые — лопались — и — давились — у — них — под — ботинками — с — сухим — хрустом —

   но тут Ксенья Петровна выговорила тонким, больным, детским голосом:

   — Миша! Там! Он… Миша!.. — и уцепилась за скатерть, чтобы не упасть.

   Ткань потянулась за нею. Ударилась об пол

   тяжёлая пепельница –

   с прикушенными,

   подкровавленными беломоринами.

   И только теперь Сашка кинулся вслед за Барыбиным.
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   Когда Цахилганов очутился на лестничной площадке, Самохвалов уже оттаскивал Барыбина от раскрытого распределительного щитка с оголёнными проводами. Лицо Барыбина было серым,

   как потолок подъезда,

   и таким же бессмысленным.

   Мишка поводил обесцвеченным взглядом по сторонам, пытался заправить выбившуюся рубаху, но она только сильнее выбивалась из брюк и висела неровно почти до колен.

   — …Аккумулятор, тоже мне! — злобно кричал Сашка и бил его кулаком в плечо, как заведённый. — Нашёл себе источник питания, псих! Припасть решил! К энергосистеме страны!.. Дурак, самоубийца, неврастеник! Сволочь…

   Но Барыбин уже обмяк. Однако не плакал. Он моргал мучнистыми короткими ресницами

   и норовил отвернуться к стенке.

   Матери, приоткрыв дверь, посмотрели на них — и защемили дверью торопливые свои слова –

   разберутся — сами — пусть — лучше — без…

   — Ну? Как жить-то теперь будем? А, Санёк? — словно невзначай спросил Цахилганов. 

   Устало присев на подоконник, он толкнул створку окна:

   — Да, дела,

   — весь — мир — бардак — все — люди — гады — земля — на — метр — проститутка…
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   Со двора ворвался радостный птичий щебет и шлёпанье резиновой скакалки по асфальту. Вместе с Сашкой Цахилганов бездумно глядел вниз. Там лакала из лужи пегая собака. В стороне шагала ворона вдоль поваленного бурей и не зазеленевшего, незацветшего дерева. А на скамье, под весенним солнцем, лежал —

   укороченно, уродливо, обрубленно —

   одутловатый парень-шахтёр из соседнего подъезда.

   Обычно его вытаскивал на себе, словно тяжёлый мешок, пожилой отец при хорошей погоде и оставлял здесь надолго, до заката. Парень молчал безучастно изо дня в день и ленился отвечать на вопросы,

   но теперь матерился в Солнце,

   грязно, навзрыд.

   Он хрипел там, внизу, под окном, дико мотая нечёсаной головой.

   — В забое остались руки мои, мать-перемать. Ноги мои!!! С-с-суки, не нравлюсь вам?! Ни одной не нравлюсь теперь? Стервы…

   И бился, и взмахивал обрубками рук,

   будто не выросшими крыльями.

   — Ты! Что бушуешь? У всех своя беда! — перекрикивал его сиплый мужик с пустой хозяйственной сумкой. — Тебе трудно? Да!.. А ты что, думаешь, счастливые тут все ходят? Легко всем, что ли? Русскому на земле когда легко было?!.

   Терпи — коли — русский…

   Парень стих на дне двора, словно враз утомился. Довольный, мужик зашагал своею дорогой, решительно мотая сумкой на ходу. Размеренное шлёпанье резиновой скакалки продолжилось в тот миг,

   усиленное эхом,

   и детский звонкий счёт стал гораздо слышнее,

   — семь — восемь — сбилась — сбилась — вылетай — летай — ай — ай!..
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   — А мне лично всё по хрену, — живо обернулся к Цахилганову Самохвалов, закуривая свой «Трезор». — Я из игры добровольно не выйду. Жил и жить буду. Пока самому не надоест. А там видно станет. Веселей, бракованное отродье! Моральные уроды… Ну — ублюдки: а чем плохо-то?

   …И кто нынче не калека?

   — Да, я — мальчик, удачно выскочивший из мешка, — сказал Сашка невозмутимо. — И что такого?.. Я помню, как в темноте, скрюченный, сидел. С сестрой в обнимку. Качался на кочках, когда нас к Нуре везла она… Мама… Уборщица… По две вязаных шапки на нас перед тем надела! Чтоб не простудились мы — чтоб в проруби, подо льдом, у её детей головы не сильно зябли!

   Женщины, они ведь, брат, очень добры и заботливы бывают. Особенно когда убивают.

   Сашка машинально почесал затылок и передразнил мать:

   — «Мы кататься уедем!.. По белому снегу. Мы уедем от людей, от всех людей…» Скажет — и задумается на полчаса, пока перловая каша на воде —

   скользкая, серая —

   до черноты не подгорит. Задумчивая сильно была! Мать… Потом снова — как обрадуется, как начнёт нас в дорогу собирать! Как руками всплеснёт…

   — Там не будет людей, бедные мои! Никогда. Уже — никогда! Кататься… Там — счастье. Где нет людей — там счастье!.. Деточки! Мы больше их не увидим. Никого!..
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   — Гляди, Люцифер кого-то поймал! — прикрыв дверцу щитка, Сашка затопал ногами, закричал на чёрного толстого кота, сидящего в тёмном углу с мышью в зубах. — А ну, брысь отсюда!

   Кот заурчал угрожающе, но не тронулся с места.

   — Пошёл вон! — замахнулся Сашка.

   Урча и озираясь, соседский кот направился вверх по лестнице, к чердаку, не выпуская мышь из зубов.

   Прогнав Люцифера, Сашка продолжал:

   — Скверные, грязные, вязаные шапчонки ватные, другими детьми давно изношенные, помню их! Все до одной — девчачьи были. С мерзкими замусоленными ватными помпонами… Да, головы наши детские она особо берегла! Укутывала. Блаженная. «Важней всего сохранить ум. Сберечь разум, бедные мои… Это самое, самое трудное теперь. Почти невозможное. Вот так, чтоб не дуло…» Я их на улице в карман прятал сразу, в любой мороз, шапчонки эти жалкие. От других детей стыдно было. А тут она крепко узлы под подбородком завязала. Перед дальней дорогой,

   — в — благословенное — значит — безлюдье…

   — А я боялся, — ёжился Сашка. — Всю дорогу до речки боялся страшно, как бы мешок с нами не упал… Но везла она нас ни шатко ни валко, потому как много плакала по дороге. Не голосила, нет. И не поскуливала. А всё будто подвывала тихонько. И к проруби, по льду, мешок волокла с трудом… Как там мужик ночью, на реке замёрзшей оказался? Не понимаю…

   — Что за мужик? — спросил Цахилганов. 

   — А кто его знает! Как с неба рухнул. Но не святой — это точно: ругался, помню, сильно. Матом. Не переставая. Мешок над прорубью перехватил… Отнял! Вызволил… А она — драться. Била его, почём зря. Криком кричала:

   «Не мешайте! Оставьте их, жестокий человек! Нас больше — нет!.. От нас родились — не мы!!! В мешке — это уже не мы! Ах, злой, бессердечный вы человек, зачем?!.. Подите прочь!»

   Мать…
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   — Блаженная, тщедушная, а мужика раза два с ног сбила! — заново удивлялся Сашка. — Падали мы с ним в снег со всего маха, пока он нас в гору тащил; скользко… Да, оставалось бы у неё ума чуть больше — утопила бы ведь! Уж сообразила бы, как под лёд запихать… Так-то мы с сестрой только заднёшки замочили. И перепугались —

   два — человечьих — зверёныша — в — грязных — шапках —

   до немоты. Даже не плакали! Представляешь?.. Дрожали, правда, с неделю — в тепле, в больнице. Зубами клацали! Безостановочная какая-то чечётка зубовная не прекращалась, хоть убей. Холод внутри не проходил…

   Они оба вдруг вспомнили про Мишку — и одновременно оглянулись от окна.

   Унылый Барыбин стоял в углу, не двигаясь,

   будто огромный наказанный школьник,

   и дышал с осторожностью.

   От этого перед носом его тихо подрагивала паутина —

   он глядел в неё, словно в незнакомую серую галактическую схему, тупо и упорно.

   Чья-то пыльная среда обитания находилась под угрозой разрушенья, но Мишутка её щадил, должно быть,

   — занимался — тем — что — щадил.

   Друзья тревожить его не стали:

   пускай в себя придёт…
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   — А чего ты раньше-то про салазки не рассказывал? — удивился Цахилганов. — А, отличник? Директорский сынок, Санёк Самохвалов? Ну, ты скрытный! Паршивец.

   Сашка ловко сплюнул на ступени.

   — Люди весёлое слушать любят. А чего в этом весёлого?.. Мне потом зато полная лафа была. После больницы, — он сплюнул ещё раз. — Я думал, во дворец попал. Тепло у директора, светло, сытно. Мачеха среди зимы в кимане ходит, переваливается, кряква. Щи с мясом варит. Хорошо!.. Правда, от грома ночного жуть брала. Летом, после той зимы, ужасные грозы шли. Проснёшься в темноте, а прижаться уже не к кому. Отец с мачехой в обнимку у себя в спальне лежат… Она не любила, когда я к ним лез… Прогоняла назад, чтоб меж ними я не втирался, ругалась…

   А ночь — вечная,

   а мир большой, чёрный,

   и весь — грохочет, блистает.

   Одиноко страх маленькому терпеть, в другой комнате. К матери тогда хочется до слёз. Но к какой-то совсем другой — в мыслях которая; к доброй, не чокнутой. Свою-то я боялся до смерти — схватит да утопит. Даже в психушку к ней ни за какие коврижки не шёл. Опасно!.. А потом, когда и на это насрать стало, повеселел! Главное — не задумываться. Как только задумался по-настоящему…

   В общем, подохнем тогда мы в этом мире. От серьёзного отношения к нему. Все трое.

   Но прежде — сойдём с ума.

   И раньше всех — ты, Цахилганчик…

   Вот, мать моя родная, уборщица, на фортепьянах играть обученная, задумывалась сильно! И что? Каков итог?
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   — Я всё прикидывал, — рассуждал Самохвалов, растаптывая окурок в труху. — Спрыгнула бы она в прорубь, следом за нами, сопливыми, прижитыми в нужде поневоле, или нет? И решил: ни за что. Побрезговала бы!.. Она бы — удавилась! Потом. Как благородная. От нас, беспородных, отдельно!.. Ты живой, Барыба?… Стоит, как соляной столп.

   Противопоказано — это — вообще-то — оглядываться — назад.

   — …А с какой же стати прежде всех я спячу? — запоздало спросил Цахилганов.

   — Груз у тебя на горбу тяжёлый. Наследственность твоя — особая, — ответствовал Сашка невозмутимо. — Или особенная, не знаю, как правильно…

   — особистская — то — есть…

   — А если «сын за отца не отвечает»?

   — Ещё как отвечает, — вдруг сказал Барыбин из своего угла. — Все за всех отвечают. Нет, до седьмого колена, гадство, мешки эти нам на себе тащить,

   — их — в — прорубь — не — сбросишь — не — получится.

   — Мишка оттаял! — оживился Сашка. — За-чре-во-ве-щал! Вылазь оттуда…

   — А знаете что? Она ведь нормальная была, Санёк! — неловко выбирался из пыльного угла Барыбин. — Мать у тебя. Она всё исправить хотела. Одним разом, навсегда. Чтоб не мучился больше никто из вас… Из нас…

   Он путался в словах.

   — Эх, Караган! — проорал Сашка, прерывая Барыбина нарочно. — Весёлый городок!.. У нас не заскучаешь!..

   Они больше не рассуждали. Только слушали, как тараторит девочка считалку в глубине двора,

   и с долгими перерывами выкрикивает лежащий под небом увечный шахтёр

   странную песню

   дурным раздутым голосом:

   — …Он посватался, да сспрятался, записку написа-а-ал! Да под печку убежа-а-ал!.. Он посватался, да сспрятался-а-а! Под печку убежа-а-ал!..

   Ох, посватался. Да спрятался-а-а…
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   — Караган, Караган… — спохватился Сашка. — Туды его в качель… А куда же нам от девки-то деваться? От Марьянки. В военкомат да в подводники? На земле — отыщет, бочка с бровями, в суд потащит! Под статью подставит. Наземные виды войск отпадают… И под землёй найдёт. А если уйдём в океанские глубины!.. Тогда не настигнет, пожалуй.

   Вот так и опускаются люди на самое дно.

   …Однако обошлось без этого.

   Беременная Марьяна, утопающая в оборках по уши, ещё раз тонко порыдала в двух деканатах; в Политехе и в Медицинском. И, по настойчивой, внятной подсказке двух добрых деканов, друзья решили устроить меж собою большой совет:

   кому из них жениться.

   Он и состоялся, совет, в ближайшее воскресенье. В квартире номер тринадцать. С утра.

   Сашка, в белейшей рубахе, расстёгнутой до пупа, переступил порог Цахилганова с бутылкой водки, а Барыбин — со снопом трав,

   — из — которого — торчали — желтосердечные — ромашки — с — ближайшего — пустыря —

   для Любы.
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   Выпив по рюмке за истицу, из трёх предполагаемых отцов будущего ребёнка друзья для начала единогласно исключили Цахилганова, уже — женатого. Затем Сашка предложил Барыбину кинуть жребий. Но прежде заново наполнил рюмки:

   — Так. Поздно выпитая вторая — это загубленная первая. Сокращаем паузу для пущего прилива крови к мозговым клеткам… За то, что нас, женихов, осталось только двое. Уже легче!

   — За вас, ответчиков! — живо согласился Цахилганов.

   — За ответчиков!

   Однако после этой самой второй Сашку осенило. Зачем кому-то из них жениться на Марьяне, когда они, все, могут заявить в один голос, что на балу веселился ещё… тщедушный двоечник Димешев, отчисленный недавно из Политеха за неуспеваемость и уехавший куда-то на юг, торговать алычой.

   Просто Димешев подошёл позже всех будто бы, а потом бросил институт из-за этого! И скрылся… Исчез бесследно…

   Тогда выйдет, что ничего не помнящая Марьяна

   была именно с Димешевым.

   У них, можно сказать, на глазах,

   на шести осуждающих глазах…
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   Сильнее всех обрадовался придумке Цахилганов. Он крепко хлопал сгорбившегося Сашку по спине:

   — Ну, Санёк! Ну, голова! Железный вы-ход.

   Ход! Ход!! Ход!!!

   И дудел в рюмку:

   — Полный вперёд!

   И ликовал:

   — Ах, бестолочи, хунвейбины… Ведь про то, что мы были с ней — трое, только Ксенья Петровна и знает. Единственная! Одной ей Мишка признался. Мы же с Саньком всё отрицали!.. А моя мать — всегда за меня! У неё совершенно нет сил ни на какое сопротивленье,

   — потому — женщины — и — добрее — что — они — слабей — мужчин — так — что — бойтесь — усиления — женщин — дорогие — мои — если — хотите — сохранить — доброту — в — мире —

   она сама так говорила.

   Но тут помрачнел, затомился Барыбин — и набряк:

   — Лжесвидетельствовать… А если Димешева с милицией найдут?

   — Да ладно тебе! — успокаивал его Цахилганов. — Во-первых, не найдут. Во вторых, на хрен кому Димешев нужен? Даже Марьяне этот двоечник тусклый ни к чему… А если и найдут, мой отец поможет: замнём.

   Он опрокинул рюмку махом и поперхнулся,

   — оттого — что — понял — отец — не — замнёт —

   как назло.
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   — Ладно. Поздно выпитая четвёртая!.. — провозгласил Сашка. — А в четвёртых, доходяге Димешеву такая обширная невеста, пожалуй, в радость будет! То-то мы его осчастливим!.. Значит, действуем?

   — Действуем.

   Но Барыбин нервничал:

   — Нет. Так нельзя.

   — Ну и делай тогда сам, как «льзя»! — заорал на него Сашка во всё горло. — Я вечно предлагаю «льзя». А он вечно сосредоточится — и выделит из себя непременное крупное «нельзя»! Отрицательный человек.

   Вечное стояние на нуле — его удел…

   — Ну, поступи как нужно, — предложил Сашка Барыбину. — Сам. Раз ты такой умный… Я умываю руки.

   — Поступлю. Как нужно, — ушёл обуваться, озлившись, Барыбин. — Не сомневайся.

   — Мишка мать свою не может обмануть! — разоблачительно крикнул Цахилганов. — Он её до смерти боится! Знаю я его…

   — Могу, но не буду… — донеслось из прихожей.

   — Ну и не будь!

   — И не буду.

   — Катись колбаской! Пижон… Без жён лишних как-нибудь мы обойдёмся. А ты — женись на здоровье!

   Если такой честный…
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   Уже вдвоём Цахилганов и Сашка пили настойку боярышника,

   которую Анна Николаевна наказывала Любе вливать Цахилганову в чай по маленькой ложке три раза в день,

   и от душевного неудобства много и бестолково веселились. Сашка рассуждал, не переставая разглядывать аптечные флаконы на свет, один за другим:

   — Разве я для того снял Барыбу с оголённых проводов, чтобы он женился на этой пучеглазой бочке? А?

   — Нет, — твёрдо отвечал Цахилганов, мотая головой. — Снял для того, чтоб и царицу, и приплод тайно бросить в бездну. Вот!

   — А для Марьяны — ни за что бы не спас.

   — Пас! — вторил ему Цахилганов, поднимая руки вверх. — Тут мы оба — пас!

   Но в прихожей уже сбрасывала лёгкие босоножки Любовь.

   Любовь, вернувшаяся с базара! Звучит…

   — Да как же это вы — за пустым столом, без закуски! — удивилась она.

   Ромашковый сияющий сноп, стоящий в трёхлитровой банке на столе, увидела, но ни о чём не спросила —

   и — так — значит — было — ей — понятно — кто — здесь — ещё — был.

   Сашка, бессовестно блистая желудёвыми глазами,

   подался к ней.

   — Представляешь? Этот спасённый мною несчастный Барыба… — жаловался он, топая за Любой следом, на кухню, с её сумками. — Он, вместо того, чтобы жить, решил принести себя в жертву и… жениться на этой…

   Сбросив сумки, Сашка так долго вил вокруг шеи воображаемую петлю, что устал и уронил голову на грудь.

   — На ком? — не понимала Люба, вглядываясь в Самохвалова с тревогой и гремя спичечным коробком. — Вам нужен крепкий бульон… На ком?!
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   — Не будет Сашка бульон! — решил вдруг Цахилганов. Он стоял на пороге кухни, пошатываясь и набычась. — Самохвал домой уходит. Не слушай его, Люба. Всё, что он говорит — чушь. Левая ботва!

   — Да на ком же? Ну, говорите. Итак…

   — Итак, она звалась Марьяной, — ответил Цахилганов, отодвигая Сашку плечом. — Никто её не видел пьяной…

   — А какой она человек? — спрашивала Люба их поочерёдно.

   — Ну, видишь ли, она… — норовил высунуться из-за плеча Цахилганова Сашка. — Она всегда вела себя так, что — тьфу. В общем… Ей рано нравились романы! — разоблачительно мотал он пальцем. — Они ей заменяли — всё! Представляешь?

   — Иди, иди, — выпроваживал его Цахилганов. — Тоже мне, поэт… Любишь ты, сволочь, чужих жён, как я погляжу! Пошёл вон…

   Однако Сашка, будто нарочно, никак не попадал в дверь. И оправдывался, ударяясь лбом о косяк:

   — Выход! Он всё время от меня ускользает. Всю жизнь. Увы…

   — Ногами двигать ты можешь? — беспокоилась Люба.

   — Нет, — кротко ответствовал Сашка. — Кто жил и мыслил, тот — не может. Слышь, Цахилганов, где ты? Призрак невозвратимых дней… Призрак, давай сначала исполним с тобой мою…

   Тут Сашка запел с весёлыми переливами, вываливаясь на лестничную площадку. Он гулко бил себя в грудь кулаком, нащупывал неверными ногами ступеньки, оборачивался, перекручивался, но не падал:

   — И заррреза-а-ал сам си-ибя — вии-сёлый рызга-авор!..

   — Это Барыбин зарезал! Себя. Сам!.. Беги к нему! Окажи Мишке скорую медицинскую помощь, — наказывал Цахилганов из дверного проёма. — Сделай ему укол от глупости. И поставь пиявку на нос! Чтобы прозрел…
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   Но Барыбин заперся дома, работать над дипломной. И вскоре оказалось, что беременная Марьяна, тихо и сразу,

   стала его женой,

   с последующей унылой их свадебкой,

   на которой, кроме родственников невесты,

   не было никого…

   С рискованными балами было покончено. И Сашка разлюбил свою смуглую аптекаршу — добытчицу «зелья» — навечно;

   за ненадобностью.

   Проболтавшись в одиночестве до осени, Самохвалов женился на продавщице винного магазина — ещё более пожилой, чем аптекарша. Но развёлся спешно — вертлявая и весёлая, старуха приносила домой подозрительно много спиртного,

   будто стремилась во что бы то ни стало споить его прежде времени.

   К тому же, чокаясь, она, шестидесятилетняя, имела дурную привычку пугать его лихой фразой: «Мы будем жить долго и счастливо и умрём… в один день!» — типун ей на язык. Причём, поперхнувшись от вдохновения, она всегда кашляла после этого

   до опасной мертвенной синевы

   — будто каркала, наклоняясь всё ниже и ниже.

   А Самохвалов, оцепенев от близких сроков кончины, забывал колотить старуху по костлявой спине,

   как она её ни подставляла,

   вертясь и изгибаясь по-всячески.
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   Впрочем, лет через пять, как-то летом, женой прозектора Самохвалова стала довольно молодая, но уже — чинная, заведующая кулинарией, носившая на голове витиеватую причёску под названием «хала».

   В постели заведующая уютно пахла корицей, мускатным орехом, ванилью и кардамоном.

   С нею жилось спокойно и спалось мягко, однако длилось это не долго: Сашке показалось,

   будто он начал толстеть.

   Он предупредил заведующую: «Сахар — белая смерть!» Но жена только приторно улыбалась и выставляла на стол всё более и более сладкую сдобу,

   словно желая угробить его булками наверняка.

   И Самохвалов понял: она добивалась его ожирения как залога супружеской верности…

   Тогда он спешно расписался с выпускницей десятого класса — рослой девочкой с плоской спиной и двумя толстыми короткими хвостами на макушке,

   торчащими, будто поленья, —

   чтобы воспитать из неё, неиспорченной, жену

   как раз для себя,

   — его — Tabula — rasa — должна — была — сидеть — дома — в — полной — невинности — и — слушать —

   Самохвалова.

   Одного лишь его…
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   Выпускница попалась на редкость понятливая. Она не рвалась учиться дальше и устраиваться на работу. Чтобы не сготовить чего-нибудь невпопад, молодая не стряпала вовсе. Зато, обложившись пушистыми клубками,

   будто разноцветными прыгучими котятами,

   принялась мелькать спицами,

   вывязывая Самохвалову жилет за жилетом.

   Так минул год. И к юбилею совместной счастливой жизни она связала Сашке ватную шапку-шлем с круглой зелёной пуговицей под подбородком. А потом обиделась до слёз — на то, что Самохвалов эту свою вязаную шапку почему-то сразу же люто возненавидел.

   — Не её, а меня ты не любишь! — безутешно мотала она своими двумя хвостами на макушке.

   И дальше уж только капризничала, и отгоняла его от себя всякими пошлыми словами,

   — уйди — противный — не — для — тебя — цвету.

   Чтобы угодить выпускнице, Самохвалов всё же покорился. Он целый год не только ходил в шапке-шлеме, в свитере и жилете, но ещё и в вязаных варежках,

   висящих на резинке,

   провздетой в рукава пальто.
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   Готовясь ко второму юбилею, Tabula rasa всерьёз сделала выпад длинной спицей, будто рапирой, и нанесла Самохвалову самый настоящий боевой укол,

   — ей — не — понравилось — что — муж — возникнув — внезапно — в — своём — шлеме — и — в — варежках — косо — взглянул — на — рослого — азербайджанца — перенимавшего — у — неё — всё — это — зимнее — время — приёмы — рукоделия — сидя — рядом — на — диване — без — майки.

   Тогда Сашка понял: рано или поздно она проколет его насквозь, в самое сердце, как только он сделает что-либо не так.

   Конечно, он не ожидал прокола за низкую зарплату или за расколотое блюдце, но стал тревожен, суетлив и сер, будто городской воробей. У него появилась привычка вертеть головой во все стороны, подмечая малейшие движения рук своей вязальщицы и, на всякий случай, улыбаться заискивающе, выставляя руки вперёд…

   Как-то утром, обнаружив спицу у себя под одеялом, он вскочил, засунул варежки с резинкой и все клубки в растянувшуюся шапку-шлем, вручил жене и отправил её из квартиры, мягко, но часто подталкивая в плоскую молодую спину.

   С мамой ей будет лучше! И азербайджанцу тоже. Рукодельщику… С мамой. С мамой.

   Спускаясь по лестнице, Tabula хныкала,

   жаловалась на то, что лучшие годы

   она отдала домоводству,

   и теряла клубки;

   они прыгали за ней

   по ступеням

   пушистым резвым выводком

   и некоторые даже её обгоняли.
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   Усатая, но очень красивая женщина-психиатр устраивала Самохвалова больше всех предыдущих жён,

   несмотря на её ледяные ноги —

   они не давали прозектору забыть о своей основной работе даже в самые страстные минуты.

   Как медик медика, однако, они понимали друг друга с полуслова —

   латынь связала их крепче любви: sic.

   Роковое же неудобство затаилось в следующем: эта самая психиатр мгновенно ставила диагнозы всем, кого видела на экране телевизора. С тяжелейшими синдромами Кандинского-Клерамбо, Шерешевского-Тернера, Гаккебуша-Гейера-Геймановича похаживали так же

   мимо Самохвалова соседи, знакомые, друзья. А на ветке перед окном их квартиры пел по весне скворец-эпилептик.

   Как-то раз, когда телевизор отчего-то не включился, а скворец уже улетел в жаркие страны, женщина-психиатр сосредоточилась, напряглась —

   и попробовала поставить диагноз Сашке,

   чем и внушила ему сильную боязнь оказаться в официальных дураках.

   Он стал опасаться, не подсыпает ли она в чай какие-нибудь безвкусные препараты, стремясь тайно излечить его! И норовил мгновенно поменять стаканы местами, едва она отворачивалась. А заодно наотрез отказывался от супов, скорбно жуя за столом один лишь магазинный хлеб.

   Жить в режиме повышенной бдительности

   оказалось не просто —

   к плите она его не подпускала,

   считая кухню женской территорией,

   что было уж само по себе весьма подозрительно.
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   Однажды, на встрече Нового года, в гостях, наевшийся наконец до неприличия Самохвалов сомлел, задремал за праздничным столом —

   и увидел себя в смирительной рубашке и босого.

   Проснувшись, он протёр глаза. Затем объявил всем пляшущим возле ёлки и скачущим:

   — Finis! Быть женатым отказываюсь.

   После чего и сам плясал уже безоглядно, и с удовольствием пел до утра с обезвреженной, то есть — бывшей, женой на два голоса,

   «Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу…»

   и кланялся, кланялся до земли неустанно — ей, больничному завхозу, санитарке с родинкой на щеке — и целовал всех, включая домашних чьих-то животных.

   Однако его жизнь и в дальнейшем всё время попадала в неприятную зависимость от женских коварных умыслов, ведущих к её значительному укорочению. А Сашке ещё так хотелось пожить…

   О, юность, юность. Прошла и она бесследно!

   К счастью, прошла наконец.

   Без тяжёлых увечий. И даже без травм.

   Из всех своих семей ему удалось выскочить невредимым!..

   Что же касается зубов, то они со временем выпали сами. От холостяцких супов быстрого приготовления.

   Но чем не пожертвуешь ради того,

   чтобы уцелеть

   в опасном мире браков?
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   Барыбины и вовсе жили тихо. Они добросовестно растили Боречку, который появился на свет неприметно для посторонних. Выяснилось только вскоре, что Марьяна… поколдовывает.

   Сначала Барыбин обнаружил в шкафу старую свою рубаху и поношенную обширную кофту жены, напоминающую матрац. Рукав одной вещи и рукав другой были связаны в один тугой, особенный какой-то, узел,

   — его — невозможно — было — разъять — зубами — расковырять — вилкой — расцепить — стамеской.

   После долгих трудов Барыбин бросил вещи с балкона и потом следил за полётом сцепленных рукавов, слушая по радио мистическую плавную песню:

   «Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга».

   Спустя время реаниматор, невзначай открывший дверь в ванную, увидел, что жена его стоит нагая перед зеркалом

   и сосредоточенно катает по широкому своему животу

   виноградину,

   пришёптывая ужасную абракадабру.

   Застигнутая врасплох, Марьяна вздрогнула всем крупом и сразу кинула виноградину в унитаз, словно та укусила её за палец. Но Барыбин уже съел таких виноградин не мало; жена вынимала их из-под гроздьев, со дна тарелки, и насильно скармливала ему

   — будь — умницей — открой — рот — тебе — же — глупый — лучше — будет —

   после ужина…
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   На другой же день он окрестился в местной церкви Карагана, похожей на молельный дом. А ещё через неделю отнёс туда на руках годовалого Боречку.

   Крещение младенца тоже прошло тихо.

   Лишь после купели

   целовать крест

   Боречка, вдруг заупрямившись,

   не стал…

   Но врачебная карьера Барыбина из-за этих двух посещений церкви начала складываться неважно. Как беспартийного и неблагонадёжного, его перевели со стационара на станцию «скорой помощи», выездным врачом,

   на долгих десять лет.

   Осталась ли его жена Марьяна колдовкой или бросила попытки менять у людей их собственную волю на свою,

   — колдовство — есть — высшая — стадия — волюнтаризма — и — наоборот —

   суть дела от этого не менялась: Барыбину было гораздо спокойней на работе. И даже часть его домашней библиотеки переместилась потом в ординаторскую, поскольку он изготавливал на дежурствах, в перерывах, некий научный труд, о котором стеснялся пока говорить –

   по скромности он держал его в тумбочке под раковиной, среди хлама, свёрнутым в трубку.

   Медицинские сестры опекали Барыбина, баловали и любили необременительной цеховой любовью. Изредка они готовили реаниматору вкусное на больничной кухне, из продуктов, принесённых им в день получки. Но никогда, никогда не ставили при нём на стол тарелку с виноградом —

   чтобы он не закричал «чур меня!» и не убежал шляться по пустырю, за больничной помойкой, дабы успокоиться перед операцией.
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   Как ни крути, а брак Цахилганова оказался самым

   удачным. И если бы он немного приглядывал за Любовью,

   плюнув на сомнительные свои дела,

   он не проглядел бы главного,

   — пассивного — её — самубийства…

   — Люба, ты молчишь и молчишь. Жена моя… Как бы я хотел говорить с тобой…

   Цахилганов поразглядывал надписи на тёмных солнцезащитных флаконах,

   они стояли на столике, будто слепцы, выстроившиеся в ряд.

   — Неужели ты больше не видишь меня?.. Мы потеряли возможность всматриваться друг в друга…

   Эта возможность ушла из жизни, их жизни.

   Но голос Любы ещё звучит иногда в этом мире —

   бесконтактно…

   — Не молчи…

   Какое-то из её слов станет последним,

   — или — уже— стало.

   — Скажи что-нибудь…

   — Вспомни! Ты что-то спрашивала про птенцов, Люба, — расхаживал он по палате. — Я, правда, не очень хорошо тебя понял. Это Барыбин у нас большой специалист по иносказаньям. А я дилетант… Люба!!! Нельзя же так долго молчать…

   Любовь застонала.

   — Что? — Цахилганов склонился над женой. — Что? Здесь — больно? Или здесь?

   — Они вырастут… Налетят целой стаей, — едва слышно проговорила Любовь.

   — Отпрыски! — рассёк вдруг пространство решительный, непримиримый голос Дулы Патрикеича. — У-у-у-у — у!..

   — Пустое, — успокоил Цахилганов то ли себя, то ли жену, то ли старика. — Всё пустое…
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   А можешь ли ты объяснить себе, Цахилганов, отчего это у Барыбина-младшего,

   у Боречки то есть,

   раздвоенный подбородок?

   Отбой: Цахилганов никогда не храпит по ночам. В отличие от Сашки. А этот барыбинский отрок бесчинствует во сне, словно бешеный вантуз…

   — Не бойся. Ничего не бойся, Любочка. Когда Мишка перестанет пичкать тебя препаратами из слепых флаконов, ты придешь в себя. Пусть не надолго… Ты вырвешься из круга своих наркотических представлений. Они пустые, Люба…

   — Её нет… Она высиживает где-то птенцов, — шелестел голос жены. — Как же я… справлюсь, если их будет много?

   — И хорошо, что нет, — с деланой бодростью уверял жену Цахилганов. — Зато я здесь. Я с тобой. Только с тобой. С одной тобой. Слышишь?

   Я навсегда теперь — с тобой. Правда.

   Что бы ни случилось…
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   Любовь открыла глаза и смотрела на него, видя.

   — Тебя долго не было, — она подбирала слова, выговаривала их с тщательностью, распределяя силы правильно и разумно. — Сейчас… Ты так хорошо сказал, что… Мне не хочется уми… умирать.

   — Вот и умница, — погладил её руку Цахилганов, едва не заплакав от благодарности. — Если ты захотела жить… Я тоже буду жить, Люба!

   — …Живи, — приговаривал он тихо, боясь голосом спугнуть возникшее в ней и совсем слабое желание. — Прошу тебя. Живи…

   — Да… — сказала она успокоенно, отворачиваясь.

   Цахилганов разволновался. Вон что! Его нарочно запугал Барыбин. А она не безнадёжна — Любовь отвечает!

   Но… как же она бледна сегодня, как бледна. И эти землистые тени под скулами, раньше их не было…

   Вдруг розовое тело Горюновой снова,

   словно резиновое,

   качнулось в его глазах.

   Опять. Опять эта Горюнова! Бесстыжая. Настырная.

   Ты, со своими говяжьими телесами, смеешь лезть в память даже сейчас?! Сгинь!

   — Я только с тобой, Люба! Веришь?
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   …А может, развязная чувиха Горюнова и есть именно та женщина, которая — оживляет? Вульгарная, пышущая глупостью и здоровьем…

   Шла бы ты подальше, Горюнова, со своей молодой плотью, красной, как освежёванная туша!..

   Любопытно, какую такую пользу науке способна принести эта преподающая

   — дающая — знания —

   бабёнка с кошёлочным сознаньем?

   Какую такую элиту советского периода она тщится изучить — и зачем? Да ей, с её вульгарными ужимками и чепухой, которую она несёт… Ей бы в магазине искусственными членами торговать, а не лекции читать.

   А он-то перед нею рассуждал на ступеньках —

   про Козлова и «Арсенал»!..

   И высокопарно толковал ей, тоже что-то громко изрекающей, про «Электрические сны» и прочее,

   — хм — нелепица — несуразица — бессвязный — можно — сказать — разговор — по — мотивам — второго — фортепианного — концерта — С. — Рахманинова —

   зачем?!.
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   — Спи, Люба… Спи! Нет никаких птиц. Нет хищных птенцов. Нет никаких ублюдков. А есть покой, Люба… Он у нас впереди…

   В покое, к счастью, нет ничего!

   Там полное равенство.

   Там нет униженных — и нет победивших,

   нет жертв — нет палачей,

   нет хищников — нет пострадавших…

   Прозрачные искусственные жилки свисают с капельниц и несут в вены жены лекарства от боли —

   лекарства от действительности –

   искусственно — затянувшейся — безрадостной — действительности —

   но если он скажет реаниматору Барыбину одно только слово, этот совершенный и полный покой для Любы наступит сразу.

   Думая так, он вдруг успокоился и, кутаясь уютно в байковый халат, полудремал-полудумал. Ведь смерть — это, в любом случае, отключка от земной жизни. И разве это, само по себе, не благо?

   Пусть память погаснет,

   как перегоревшая лампочка — щёлк!

   И всё: никаких мук, никаких расплат.

   Сеанс окончен…
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   Кто-то страшный и беспощадный придумал для человечества злую сказку — про ад и рай, думал Цахилганов. Не надо нам никакого сказочного рая, когда реально грозит современному нормальному человеку только ад!

   Что ни говори, а материализм добрее.

   Для грешников. Коих подавляющее большинство…

   Добрый атеизм с его задумчивыми кабинетами в светлых Домах политпроса — он не запугивал никого неизбежным экзаменом на святость,

   — кто — же — его — сдаст?

   Но атеизм — этот опиум для народа, иссяк бесследно. А вместо него замаячило грозное будущее, громыхающее раскалёнными сковородками, воняющее серой и кипящей смолой: пощады не будет никому.

   …Рай — он там, где Любовь.

   Рай — для неё.

   А для Цахилганова высшее благо — Ничто. Как для изношенного механизма,

   страдающего усталостью металла.

   Но Любовь — там, где рай…

   Может ли Любовь увлечь его за собой туда —

   ведь без любимого человека ей рай будет не в рай.

   А что, в самом деле? Почему бы и нет?
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   Тогда шаловливая давняя мечта о счастье проникла в реанимационную палату, как безмятежный невидимый лёгкий ветерок: когда-то, давным-давно,

   Цахилганова так и подмывало

   притвориться паралитиком.

   Чтобы здоровая, заботливая Люба утирала бы ему слюнявый рот белоснежным платком, и кормила с ложки, и укладывала бы спать с ласкою,

   и причёсывала бережно, бережно…

   Она вывозила бы его, расслабленного, мычащего, на инвалидной коляске. Катала бы, катала часами, умытого, благостного, по той самой аллее на бульваре Коммунизма,

   где снуют весёлые студентки с портфельчиками…

   И, ах, как славно было бы щипать их, пригожих,

   — с — большим — проворством — и — с — исключительной — ловкостью —

   за такие оживлённые, вёрткие ягодицы, едва только заботливая Любовь его отвернётся…

   А потом вновь расслаблять лицо,

   впадая в приятный, необременительный

   идиотизм.
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   Катиться под шорох сентябрьских листьев под шинами инвалидной коляски… Улыбаться как ни в чём не бывало, поглядывая в синеву небес —

   разве не рай?…

   Но дома, оставшись один, он бы включал музыку на полную громкость! Тайно бы — и с наслажденьем — ходил! И — ел — бы — сам — и — много!..

   Ходил бы, приплясывал, смеялся над всеми — и ел!!!

   Он весело танцевал бы в одиночестве перед зеркалом…

   Делал бы упражнения с гирями, укрепляющие бицепсы, трицепсы…

   И, может быть, к нему, паралитику,

   прибегала бы тайно одна,

   какая-нибудь,

   с портфельчиком,

   после занятий…

   Или, может быть, даже — целых две… Потому как…

   — без — тайного — блуда — нет — мужского — счастья — нет — нет — нет — а —

   двойное счастье лучше одинарного.

   И ведь, что примечательно,

   — ровно — в — два — раза!..
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   Но мерзкий запах мертвечины обдал Цахилганова.

   Это Чак, любимец Чак, помесь дога и дворняжки,

   опять убегал от него по цветущему лугу

   стремительной трусцой,

   воровато оглядываясь.

   Принюхиваясь, пёс бежал неуклонно на запах падали. И никакая сила не могла отвлечь его от этой запретной, невыносимо желанной собачьей цели.

   О, как же он катался, как извивался в смердящей слизи…

   — Чак! Ты с ума сошёл. Ффу. Фу! — кипятился Цахилганов.

   И кричал Чаку издали, и размахивал над головой ошейником угрожающе:

   — Дурак! Это же Любе мыть потом тебя в ванной. Кретин… Собачий кретин…

   Цахилганов подбирал на пустыре обрывки пожелтевших газет, сердито отирал жидкую дрянь с дрожащих боков Чака…

   С дрожащих сладострастно боков…

   — Придурок…

   Но какими виноватыми глазами смотрел на него умный Чак —

   пёс кротко вертел хвостом, извиняясь…
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   И снова пёс был чист, послушен, понятлив. Долгое время. Пока нюх его не улавливал на лугу запах тлена,

   запах разлагающейся плоти — запах смерти.

   Тогда повод ошейника удержать было уже невозможно:

   — Чак! Дурило… Куда? Назад!.. Я кому сказал?!.

   И Люба опять всплёскивала руками:

   — Где же ты так вывозился, бедный! Как тебя отмыть?

   — Это он — бедный? А не ты? Пошёл вон от меня, Чак! Фу! Грязный… Иди от меня туда,

   — где — Любовь —

   там тебя отмоют…

   Но ругающийся Цахилганов понимал, понимал пса. И улыбался ему, уже вымытому, умилённо. И знал. Почему-то знал хорошо,

   что рассказывать Любе об этой запретной страсти Чака

   нельзя.

   Да. Это была только их с Чаком, общая, тайна,

   совместная…
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   Как вдруг всё переменилось. И он увидел на миг себя, того, прежнего, с очень большого расстоянья — отсюда, из реанимационной палаты, в которой сильно сквозило. И тот, прежний, прошлый, тридцатилетний он, уже — чуждый ему, вызвал в нём теперь недоумение и досаду.

   Цахилганов с брезгливостью понюхал свои руки. Запах падали — сладкий, приторный запах тлена — только почудился ему? Почудился,

   — тянет — тянет — откуда-то — падалью —

   или же… Но — нет: деньги не пахнут.

   И его фирма «Чак» успешно гонит порнуху,

   и способна нагнать её — тучами,

   на всё бездумно балдеющее,

   похотливое человечество.

   Оно готово платить Цахилганову деньги,

   за новые и новые возможности поваляться в тлене,

   оно — норовящее утонуть в сладострастии,

   чтобы забыться,

   — чтобы — отключиться — от — жизни —

   будет за это платить…

   — Смерть — это же падаль, — быстро проговорил чей-то боязливый, давний, девичий голос.

   — Люба? — обрадовался он воспоминанию. — Да. А падаль — это смерть,

   сладкая, приторная, смердящая смерть!
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   Но что-то снова происходило с пространством. Оно ощутимо уплотнялось в палате реанимации и вот-вот, казалось, должно было дойти до стадии персонификации — кого бы то ни было.

   Магнитная буря, утихшая не так давно, опять обрушивалась, вопреки прогнозам земного магнетизма,

   на бедное человеческое сознание

   и вовлекала разум в свои, вселенские, вибрации…

   Цахилганов выругался, ощущая знакомое стягивание мышц вдоль позвоночника, и стал ждать, когда проявится перед ним некто — он сам ли, всё равно в каком возрастном обличье, или воющий Патрикеич,

   озабоченный тайной биогеокосмической, уцелевшей будто бы где-то, единственной лаборатории.

   Но только покойный Чак махал хвостом перед мысленным взором Цахилганова и собирался бежать куда-то. Покойный Чак звал за собой Цахилганова, должно быть — на луг. На цветущий жёлтый луг в солнечных сияющих одуванчиках.

   — Чак, милый, умница! Иди ко мне! Видишь, с Любой что… Да, Чак. Такие вот наступили теперь без тебя времена. Иди сюда! Я слишком давно тебя не видел! Ужасно давно. А, ты пришёл. Хороший мой…

   Чак с сожаленьем оглянулся в ту сторону, куда только что увлекал Цахилганова,

   — к — омерзительной — жиже — в — чертополохе —

   и прижал уши. Наклонив голову, Чак всё же двинулся к хозяину. И упал на передние лапы, подползая… Цахилганов тянул к нему руку…

   — Чак! Умница!.. — тосковал он по давней своей собаке.

   — Привет-буфет, — проиграл над ним весёлый, легкомысленный саксофон. — Чего ты там, на полу, потерял?
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   Цахилганов вздрогнул — и вскочил.

   — Сидишь, значит, сиднем, как паралитик? — проговорила из полуоткрытой двери приветливая Сашкина голова в низкой врачебной шапочке и просияла единственным, передним, зубом. — Ты не окочурился ещё тут, Цахилганчик?.. А я к Барыбе. На обратном пути загляну!..Кстати, чем это ты занимался сейчас? Тараканов на полу, что ли, вслух ловил? И как — сбегаются они на твои уго-воры?

   — Воры?…Ты о чём?

   Прозектор Сашка Самохвалов покрутил пальцем у виска, ещё раз беззаботно улыбнулся однозубым ртом —

   и исчез.

   А в ушах Цахилганова всё звучало, повторяясь многократно:

   — …воры. Воры! Воры!!!

   Ворующие — что?

   Но тут же сдавленный визг молодой медсестры донёсся из коридора. Потом — невинный смех Сашки. И разудалая фраза его:

   — Эх, нет ничего в жизни слаще губ Людки!!!

   — …уб Людки… — машинально повторил присмиревший Цахилганов в палате.

   Он втянул голову в плечи, раскачиваясь на табурете. Обрывки чьих-то фраз раздражали слух, словно добивали Цахилганова нарочно.

   — Ублюдки. Мы. Ублюдки,

   …пос-ле-революць-онные.
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   М-да, припечатала тогда их, троих, бывшая заключённая Ксенья Петровна Барыбина. И больнее всех — сына.

   С Сашки-то Самохвалова всё слетело как с гуся вода.

   А вот для юного Цахилганова это повлекло весьма странные последствия.

   Наплакавшаяся в тот злополучный день мать его, пришедшая от Ксеньи Петровны, не могла ничего рассказать отцу, потому как был он в длительной командировке: Константина Константиныча срочно вызвали к Суслову. Должно быть, там полковник Цахилганов переволновался. И сразу же оказался на длительном лечении в подмосковном Голицыне –

   в замечательном профильном госпитале, на берегу тихого пруда с деревянным мостом.

   Но история с Марьяной взбудоражила весь Караган, она неминуемо должна была докатиться до Цахилганова-старшего рано или поздно. Анонимная жалоба каких-то девиц, не принятая в местную печать, ходила, однако, по рукам среди населения:

   о прошлых балах поговаривали…

   И Цахилганов-младший чутко сторожил день отцовского приезда —

   это знает всякий умный подлец: опередивший другого в подаче информации выигрывает всегда!
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   Временно ночующий теперь не в квартире номер тринадцать, а в родительской,

   — готовить — работу — по — квантовой — физике — следовало — без — помех —

   он увидел однажды поутру чёрный кожаный небольшой чемодан в прихожей. На кухонном столе лежали два огромных шишкастых пакета с зёрнами кофе марагоджип. Отец был дома…

   И женатый студент Цахилганов, постригшийся накануне очень коротко,

   — то — есть — максимально — благонадёжно —

   принялся похаживать мимо двери отцовского кабинета, откуда голоса родителей доносились слабо,

   словно сквозь толщу воды.

   — …Тут на нас налетела было одна девица, но об этом потом, — говорила Анна Николаевна за двустворчатой дверью особым, воркующим, голосом. — Прости, я тебя перебила. Продолжай! Продолжай… Так, бессовестная развратница одна! Отстающая студентка… Я слушаю.

   Константин же Константиныч в то самое время глуховато извещал, что генеральское звание ему теперь уж точно не светит — повышение не состоялось. При разговоре скрипели дверцы шифоньера, постукивали ящики стола, шуршала разрываемая бумага.

   Потом снова заговорила мать, едва слышно, словно боясь кого-то разбудить. Но вот голос её окреп —

   от праведного возмущенья.

   — …И эта разгульная девица, не знающая даже, от кого она понесла, придумала историю, будто бы её опоили чем-то таким…

   Сдержанный гнев вибрировал в словах матери, прерывался, взлетал вверх и — истаивал в изнеможении.
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   — …Пить надо меньше. Девице, — хмуро перебил её отец, недослушав. — Любе, надеюсь, ничего не известно?

   — Любе — что?! — громко возмутилась Анна Николаевна. — Она молодая: даже если узнает, переживёт. А вот я… У меня нервный тик!

   — Ох, поговорю я с ним. Не нравится мне эта история!

   Грядёт допрос с пристрастием…

   — Да наш-то при чём?.. Хорошо ещё, что я не удавилась от позора! Но эта Барыбина, поборница чистоты сословий…

   Дальше разговор шёл уже совсем тихо, однако не прерывался ни на минуту. И только долетало временами:

   — …И эта Барыбина обзывала их, оклеветанных мальчиков, по-всякому. Выродки! Помесь! Нескрещиваемые, антагонистичные породы, видите ли, скрестились!

   Мать лила, лила словесную воду на гнев отца. Но отец никак не захлёбывался в искусном её многословии.

   — Подробней, — перебивал он её деловито. — Ещё подробней… Это, стало быть, ты ему природную саморегуляцию сбила тем, что родила Андрея от меня, антагонистичного? От безбожника? Так?

   — Ну, вроде получились у нас неведомы зверушки, — торопливо отчитывалась Анна Николаевна. — И для государственной безопасности, будто бы, эта мешанина сословий представляет огромную угрозу в дальнейшем…

   Судьба страны станет принадлежать поколению,

   душевно разбалансированному от мгновения зачатия!

   Вот до чего она договорилась,

   несчастная…
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   Цахилганов-студент заметно повеселел. Теперь, когда виноватыми во всём оказались сначала — Марьяна, потом — Ксенья Петровна,

   — браво — совсем — она — его — уболтала — мать — и — отвела — мысли — отца — от — главного — от — того — что — вытворял — их — сын —

   ему оставалось только побыстрее выскочить из родительского дома и уйти к себе —

   укрыться — затаиться — затихнуть — пропасть — залечь —

   на время. Но дверь отцовского кабинета распахнулась внезапно,

   когда сын втискивал под пятку

   блестящую ложку для обуви,

   торопливо вихляя стопой в модном узком башмаке,

   а куртку уже держал на весу…

   — Погоди о-деваться!

   — Деваться — куда?

   — Ко мне! Подонок, — коротко рявкнул отец. — Я слишком мало уделял тебе времени. Но теперь!.. Давай-ка объясняться.

   Анна Николаевна, выскочившая в коридор, успела незаметно погладить сына по плечу — мол, всё обошлось как нельзя лучше, голубчик!

   — Андрюшенька по тебе так скучал, — снова ворковала она.

   Константин Константиныч, однако, был бледен. И Цахилганов-студент уронил обувную ложку на ковёр, зная, что будет дальше.
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   Отец плотно закроет дверь кабинета. Лицо его из бледного сделается землисто-серым. Оно набрякнет, отяжелеет, а глаза станут наливаться сизым туманом.

   «Мразь! — скажет он. — Опять?!. Ты дашь мне спокойно уйти на пенсию или нет?»

   И за этим последует такая оплеуха, что трудно будет удержать голову на плечах. Так уже было,

   — когда — под — «Крокодилом» — комсомольского — прожектора — появились — фотографии — стиляг — Карагана…

   Но в кабинет они почему-то не пошли. Отвернувшись к стене, отец спросил утомлённо:

   — Где ты был, когда Барыбина разговаривала с матерью?

   Обувшийся женатый студент Цахилганов безмолвно ощипывал рукав мохнатого своего свитера.

   — Ты это — слышал? Про грязные и чистые породы? — уточнял отец.

   Мать тайно кивала ему из-за спины отца —

   и сын кивнул тоже:

   — Слышал. Не всё… Кое-что.

   — Про социальный антагонизм?

   — Ну…

   — Так. Поедешь со мной. Сейчас же.

   — С дороги? — поразилась Анна Николаевна. — В путь?!

   — В путь.
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   Мать препятствовала, препятствовала их немедленному отъезду всевозможными бестолковыми пустяками. Анна Николаевна убегала из коридора — на кухню: там вскипал кофе в тесных объятьях меди, опоясанной старинной чеканкой с летящими по кругу крылатыми жаркими леопардами. И прибегала в коридор, поправляя то волнистую прядь на лбу,

   — висящую — перевёрнутым — знаком — вопроса — крашенным — хной —

   то волнистую оборку на груди нарядного платья,

   — из — пан-марокина — немного — жестковатого — ах — нужно — было — заказать — другой — фасон —

   чтобы изменить настоящее в нужную, лучшую,

   сторону.

   В каждой женщине дремлет изменщица. Изменщица смыслов…Вещей… Состояний…

   Чтобы изменить настоящее в лучшую сторону, Анна Николаевна уверяла:

   — Да всё ведь выяснилось и утряслось! Всё хорошо. Какие там балы? Пойдёмте есть яблочный пирог! Уф, лучше бы я ничего не говорила, а всё — моя доверчивость, моя глупая женская откровенность… Но славно, что тебя в госпитале так подлечили!.. Теперь соразмеряй свои силы! Ты ведь, Костик, сможешь свалить быка. Если будешь придерживаться режима!

   — Зачем? — тонул в лавине её слов и ничего не понимал крепко задумавшийся о чём-то своём Цахилганов-старший. — Валить? Быка — зачем?.. И при чём тут режим?

   — Ах, я вам больше не мешаю, — умчалась к плите Анна Николаевна, выполнившая свою материнскую задачу с блеском;

   в происшедшем муж разберётся теперь не скоро,

   а скорее всего уж никогда —

   она его полностьюзащебетала!..

   
388

   — Как Люба? — вдруг спросил отец, выпивая кофе стоя.

   — Никак, — недовольно пожал плечами юный сын. — На практике по диагностике. Ты не беспокойся, она не любит понимать плохое. Не поверит клевете, уверяю.

   Ему хотелось пирога, творога — и поваляться на диване.

   — Ты уверен? Что это — клевета?… А почему ты никогда не рассказываешь о ней? О жене? Мне это странно. Будто её и нет… Она ведь у тебя читает на немецком, французском?

   — Ну, пусть себе читает, на каком хочет! Мне-то что?

   — Да ничего. Я только вот думал как-то: сидит девочка в военном степном городке, в глуши, и по самоучителю изучает языки. И так — год, два, три. Сама… Впрочем, в глуши произрастает много таких… положительных девочек. Должно быть, бегала за знаниями к каким-нибудь соседям-полиглотам. Или уж очень любила её учительница иностранного… Или родители так её воспитали… Ты спрашивал Любу об этом?

   — Для чего? — не понимал Цахилганов-сын, раздражаясь. — Если надо, она бы сама рассказала. Мы друг друга не терзаем… вопросами, опросами…

   — допросами — то — есть.

   — И с родителями её мы до сих пор не знакомы, — всё недоумевал полковник. — Что-то у нас не по-людски получается…

   Отец остановил на сыне долгий непонятный взгляд. Но Анна Николаевна возникла вновь — в пан-марокине, в облаке сладких духов:

   — Так мы же их не приглашали! Ты занят. Я никак не заменю шторы на новые. Вот соберёмся как-нибудь, сделаем ремонт. Не сейчас же… А Люба! Такая скрытная! Ну, съешьте по кусочку, хотя бы на ходу.
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   Она ловко протянула тарелку с кусками горячего яблочного пирога.

   — Потом, — нахмурился отец. — Заверни. Возьмём с собой.

   — Очень она замкнутая, эта Люба, — ещё раз сказала мать про сноху с натянутой улыбкой. — Ей решительно невозможно угодить! Духи «Красная Москва» для неё слишком приторны. От туши для ресниц у неё веки краснеют. Сейчас в моде очень яркий лак для ногтей. Сиреневый с бордо. И что? Морщится!.. Привередлива Люба. И так положительна, что даже… пресна. Конечно, нашему Андрею нужна была бы девушка поярче,

   — моль — серая — мягонькая — бабочка — моль —

   боюсь, что с этой он быстро заскучает,

   — мать — обеляет — выгораживает — сына — наперёд — на — всю — его — оставшуюся — жизнь —

   и ведь винить тогда будет некого!

   Некого!..

   А Цахилганов-сын ещё не понимает толком происходящего. Однако откликается охотно, баском:

   — Да! Всё положительное невероятно скучно отчего-то!..И почему так?
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   — С душком, — непонятно проговаривает отец, не отрывая взгляда от сыновнего лба. — Тебя притягивает то, что с душком. А Люба… Уму непостижимо, как это ты выбрал — её?

   — Конечно, я мог бы жениться поудачней! — фыркает младший Цахилганов. — Мама знает…

   — На дочке председателя облисполкома, — тут же подсказывает Анна Николаевна. — Уж такая раскрасавица приезжала. А какие на ней меха! И звонила сколько раз!..

   Меха — ха — ха — ха — она — сбрасывала — быстро — и — звонила — то — ему — то — футбольному — тренеру — попеременно — каждые — два — часа…

   — Ну, уж нет! — возмущается младший Цахилганов. — Люба лучше. С ней спокойней.

   — Бедная девочка, — не слушал отец. — Ей придётся жить самой в себе. Работа, книги. Дети, если повезёт… А теплоты понимания ты ей не дашь. Если будет отстаивать себя как женщина, то разрушится. Не будет — ещё хуже дело пойдёт… Для неё — хуже. Долгим же покажется ей век… Почему она редко бывает у нас?

   — Потому, что домоседка, — отвечает сын раздражённо. — А что? Это очень даже удобно.

   — Понятно, — кивает отец, обуваясь. — Жена-мебель. Но тут ты можешь ошибаться. В молчащих женщинах живёт много тайн. Однажды ты обнаружишь, что совершенно не знал её. Не знал. С кем жил.
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   — …Жена-тайна? — прикидывает младший Цахилганов, закатывая глаза под лоб. — Это не плохо. Не лезет с глупостями, значит — не будет раздражать… Нет, она, конечно, больше тайна, чем мебель!

   Или меньше?..

   Сын давно выбрал эту манеру — строить из себя полуболвана. Именно такая тональность обеспечивала ему наибольшую материнскую защиту от отца.

   — Ой, да о чём с ней говорить?.. — надевает мать кольца перед зеркалом. — Небось, дома ходит в халате… Отдала ей в прошлый раз новый журнал мод, так она его и смотреть не стала. В прихожей забыла… Хорошо, хоть убирается чисто… Пакет не забудьте! Наверно, мне надо сделать перманент. Как ты думаешь, Костя? Вот так мне пойдёт? Если на лоб опустить два завитка, а не один? Мой парикмахер сегодня как раз во второй смене.

   Это отец уже не воспринимает никак,

   мгновенно превращаясь в человека без глаз, без ушей, без языка,

   он отыскивает в шкафу подходящую одежду на ощупь.

   — Кто-кто во второй смене? Парикма…? — с непосредственностью дебила переспрашивает сын, словно бы не дослышав.

   Но конца слова мать не подсказывает, а отвешивает ему лёгкий шлепок по макушке. Она давно не поддаётся на его сомнительные шуточки,

   — заметно — веселея — однако…

   — Кстати, почему твоя Люба не заведёт своего портного? — пожимает мать пан-марокиновыми плечами. — Вместо того, чтобы лежать, часами читать и всячески себя расслаблять…

   — Рассла… Что? — непонимающе вертит головой сын.

   — Рас-сла… Ничто!!!

   
392

   За руль «Волги» отец сел сам.

   — Слушать надо всегда — три стороны! И лишь после этого делать вывод, — хмуро проговорил он, включая зажигание. — Запомни: две противоположные и одну нейтральную. Я имею в виду — не только Барыбиной следует верить. Уже пострадавшей, кстати, однажды, в глубокой юности, за свой длинный язык и безумный норов. Как ей удалось выжить, просто невероятно. Я-то ей помог в этом… весьма незначительно, признаться.

   Они выехали со двора.

   — Мать права в том, что этой медичке повезло, как никому, — говорил он, поглядывая назад и разворачиваясь. — Хранило её провидение.

   — Для чего? — осмелел наконец юный Цахилганов. — Какая такая в ней незаменимость?

   Стояла осень, и крупную, чёрную пыль Карагана мёл по улицам ленивый низовой ветер,

   словно траурную позёмку.

   Пыль уже не буйствовала, не поднималась до неба, как летом…

   — Барыбина талантливый хирург. Может, для спасённых ею жизней требовалась именно она, с её сверхчуткими нервическими жилистыми пальцами или… с чем там ещё? — весьма спокойно рассуждал отец, поглядывая на далёкие пирамиды террикоников. — А может, для взращивания этого унылого лагерного увальня…Миши. Не исключено, что есть у твоего друга некое высшее предназначенье в будущем. Хотя пока вы с ним только безобразничаете, как последние сволочи… Всё бывает для чего-то. Это, кстати, я говорю тебе как материалист.

   Природа рациональна; она лечит сама себя.

   Одной ей известными способами.

   Иначе бы природы не существовало.

   Предопределённость отдельных человеческих судеб и есть один из методов её самолеченья…
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   — Так Мишка остепенился недавно! — словно бы очнулся сын. — Женился окончательно. На этой. На кляузнице,

   — поплёлся — в — семейную — жизнь — как — телок — на — верёвке —

   представляешь?.. Сошлись они! Характерами.

   — Мне известно, как вы женитесь, — ответил отец.

   И долго, бесконечно долго пожухлая осенняя степь убегала под колёса машины.

   Они объёхали два километровых провала — грунт над бывшими, отработанными, ходами шахт просел, образуя обширные тарелки низин. И наконец Константин Константиныч, тревожно приглядываясь к дальним холмам, поросшим караганником, сбавил ход, а потом и вовсе выключил мотор.

   — Смотри, — указал он. — Это Мёртвое поле… Вон там, в тридцать первом году, конвойные остановили этап раскулаченных. До этого гнали их несколько дней по мёрзлой степи, голодными, в буране, а тут — остановили. Да, тут… У тебя есть сигареты?

   Сын нехотя достал серебряный антикварный портсигар,

   — приобретённый — у — московских — меломанов — за — спичечную — коробку — анаши —

   ожидая расследования, откуда вещица. На синем нежном бархате, под шёлковой резинкой, была заложена обойма тонких пахитосок. Каждая — толщиною со спичку. Он скручивал их сам, на занятной старинной машинке, из очень качественной папиросной бумаги,

   — так — сигареты — получались — необычные — и — душистые — и — почти — не — вредные —

   начинённые «Золотым руном».
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   Отец повертел протянутую пахитоску с недоуменьем, смял — и выбросил в окно машины.

   — Ну, так вот, — заговорил он, сосредоточившись. — Тридцать первый год. Начало декабря… Кстати, знаешь, как грудных своих младенцев в ледяных вагонах для скота эти раскулаченные спецпереселенцы сберегали? Пелёнки мокрые на голое тело своё наматывали. Теплом родительским в этой стуже сушили.

   Не столько сушили, сколько согревали…

   Отец говорил глухо и уводил взгляд в сторону:

   — Крестьянам из их отобранных домов разрешалось брать только то, что можно унести с собой… Пригнали, значит, их сюда, где и дров-то на тыщи вёрст нет, не то что брёвен: степь! Здесь — морозы, как в Сибири, но ещё и ветер несусветный… Мороз с ветром, и вся зима впереди, и ни колышка, ни крыши — ничего… Другие этапы — там и там — долбили ножами норы в мёрзлой земле, накрывали их своими зипунами вместо крыши. Зимовали в них семьями, как звери. Получались тут целые посёлки из нор… Утром парни, мужики, старики выползали из-под снега. Шли под конвоем рыть шахты… Вечером, в пургу, многие не находили своих ям, занесённых сугробами. Замерзали в лощинах, не добравшись до места. Потом, уже весной, они всплывали в низинах, по талой воде. Вздутые… Учёных к нам стали пригонять позже. М-да, я отвлёкся… Дай-ка мне всё же пару-тройку твоих самокруток. А в этом этапе… Почти все перемёрли. Сразу! За одну неделю.

   Полегли. Здесь. Здесь!..
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   Отец принялся вертеть одну большую «козью ножку», оторвав клочок валявшейся в машине газеты, сноровисто приминая пальцем табак и поглядывая в степь. И у него это как-то враз получилось.

   — Тут вокруг всё кулацкие номерные посёлки. Они теперь — отделения совхозов, но их так и зовут по номерам. Вон там — семнадцатый. Там — девятнадцатый… А тот, за холмами, — Литвиновский. Везде в них люди живут, малочисленные потомки тех, пригнанных… Здесь же, на этом месте, смотри: нет никакого посёлка-совхоза! Вовсе — нет. Одна пустая степь осталась.

   Эх, отец, отец, разговорившийся непривычно! Стекло бы, что ли, хоть опустил? Ветер-то холодный со степи. Задувает всё-таки…

   Константин Константиныч всё молчал, чего-то выжидая. И вдруг сорвался:

   — Почему!? Почему не спрашиваешь, отчего посёлок Литвиновский, один, называют не по номеру?!! — В ожесточении он выругался грязно и длинно. — Что, совсем не любопытно?.. Все отделения называются по номерам, а этот — по фамилии начальника охраны!

   Младший Цахилганов опешил.

   — Ну. Почему? — струхнув, спросил он недовольно. — Откуда мне было знать, что — по имени?..

   И — что — от — этого — меняется — если — прошлое — это — то — чего — больше — нет?

   — А вот по тому называют, единственно — этот посёлок, именем начальника охраны, что он, офицер Литвинов,

   энкавэдэшник, каинова порода,

   людям жить давал!..
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   — Самое большое число раскулаченных выжили в голой степи — у Литвинова, — продолжал отец. — Да… Как его не расстреляли за такие послабленья — загадка… Ты что же думаешь, он, Литвинов, не знал, что по краю собственной гибели ходит?.. И что этот его человеческий подвиг никогда,

   слышишь, ты, антисоветчик,

   никогда не будет считаться подвигом?!. Что всё покрыто будет чёрной краской сплошь? Одной чёрной густой краской! Без всяких там разводов и вавилонов.

   Сага — о — гуманном — палаче — занятно.

   Отец расстегнул ворот куртки и стал смотреть в боковое стекло сам, кособочась и тихо кашляя. Стало слышно, как посвистывает над степью ветер.

   Тоскливый запах переспевшей полыни задувало в машину. Она качалась в пустой низине

   неряшливыми почерневшими бородами,

   тянущимися по ветру

   против воли.
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   — А теперь сюда получше смотри, в эту самую пустую ложбину, — указывал отец прямо перед собой. — Тут, значит, и остановили их, весь новый этап. Больше тысячи человек. Выстроили полукругом. На новом месте жительства… И трое офицеров… Молодых… Двое — из крестьян, один… У одного, безотцовщины, мать на железной дороге всю жизнь работала… В общем, приказали офицеры сложить в одну кучу всё, что люди взяли из дома с собой. Под дулами конвойных — выложить…

   Отец медленно затянулся:

   — Ну. Оказались их пожитки вот здесь, на снегу… Тогда офицеры разрешили конвоирам открыть баулы, чемоданы, развязать узлы и мешки. Вещи, которые получше, выбрать себе. А оставшееся барахло конвоиры —

   по приказу бравых офицериков — подожгли.

   Подожгли!..

   Отец курилсовсем неспешно, держа цигарку так, как делают это люди, имевшие дело с оружием —

   прикрывая её ладонью полностью,

   чтобы не было видно огонька.

   Зачем здесь-то осторожничать?

   — Вот тут всё и пылало, во вьюге…

   Дотла сожгли — пуховые шали, варежки, вязаные кофты, суконные зипуны. На глазах у пригнанных. Последнее их барахлишко, — сказал он, сплёвывая в степь. — А ведь такого приказа сверху — не было. Сами старательность проявили. Служебное рвенье. И свою беспощадность к врагам народа, конечно, обнаружили

   тем самым…
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   — Ты что, их знал, офицеров?

   — Какие там офицеры… По сути, такие же мужики, как и те, что смотрели в голой степи, в начале зимы, с детьми на руках, как полыхает их привезённое скудное добро, на которое была хоть какая-то надежда… Знаешь, на костёр этот смертельный глядючи, даже бабы не выли — закаменели все. Человек плачет, когда ещё может чудом выкарабкаться. А перед самым лицом смерти — уже нет. Так-то, брат. Тут тебе — ни номера не осталось, ни отделения совхоза: все перемёрзли. Людишки. Почти все.

   Понятно. Сага о жестоких палачах… Только зачем её рассказывать сыну? Для какого такого практического итога?

   — Расформировали этот кулацкий посёлок, числившийся на бумаге, тогда же, через неделю — из-за малочисленности контингента! — спокойно продолжил отец. — Четверых уцелевших, обмороженных, больных, перевели в соседние посёлки, состоящие из нор. Подкинули кому-то… Те четверо позже умерли. А так — весь этап здесь. Больше тысячи человек под полынью этой лежат. Летом лежат, зимой лежат. Весной оттаивают, зимой снова замерзают. Каждый раз — снова… Неглубоко зарыты!..

   Поверху до весны валялись, под снежком. А потом уж, как оттаяло, землёй их забросали военные… Под руководством тех самых офицериков. 

   Мёртвое поле, так его и зовут с тех пор.

   Отец замолчал.
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   — Я сразу понял, что Барыбина не права, — великодушно успокоил сын отца. — Мало ли что наговорит женщина, травмированная… линией партии.

   Он осёкся.

   — Права, — покачал отец головой. — Права Барыбина!.. Потеряно было чувство ответственности перед своим сословием, в котором все друг друга до седьмого колена знали. Да, наступила полная мешанина. В ней каждый оказался — без роду, без племени. И тут уж людская совесть пошла, как бездомная баба, гулять вкривь и вкось… Права она. Как и я — прав. Народ, хоть по ту сторону колючей проволоки, хоть по эту, он — разный. Тут есть люди и нелюди — и там: люди и нелюди… По мне, так только эти две людские породы были — и будут всегда…

   Люди — нелюди. Только две.

   — А что ж ты думаешь, — помолчав, спросил вдруг отец совсем другим, непримиримым, тоном, — среди этих жертв сталинизма не нашлись бы свои изверги? Дай-ка им винтовки!.. Только не им давали тогда винтовки. Вот и всё их достоинство… Или, ты думаешь, стукачей среди них не было? А? Среди жертв? Которые на своих же односельчан доносили нам? Бы-ы-ыли! Стучали друг на друга, как миленькие…

   Отец нехорошо усмехался.

   — Мы их, таких, как раз и поощряли! — почти весело сказал он. — Даже помогали потом детям особо старательных осведомителей получить хорошее образование. Они-то затем в рядах КПСС и оказывались,

   дети стукачей из раскулаченных!

   Из особо отличившихся…

   400

   …Многие, они, дети и внуки эти, высо-о-окие теперь посты занимают, в самом Кремле сидят! А ты говоришь… Но, помяни моё слово; как бы они не выставляли себя коммунистами, прикинувшись красными, нашу партию расшатают изнутри, разнесут вдребезги — они!

   Только — выждут — время…

   Как их отцы своих же тайно предавали, так — тайно — предадут они нас. И много ещё чего предадут,

   носители гена скрытого предательства…

   Уже такой либерализм развели они в КПСС, сыны кулацких недобитков… Не напрямую действуют, но!.. Усливаются с каждым годом после товарища Сталина…

   Боком всё это выйдет для партии и страны, помяни моё слово. Так что порода — не последнее дело для государства, вот в чём Барыбина права…

   А вы, наши преемники, наши сыновья, продолжатели строительства нашего, плоть от плоти… Посмотри хотя бы на себя: на что путное вы годны? Черви. Вам только выедать страну изнутри…

   Червивое яблоко теперь — наш мощный благословенный Союз, вот что. Только пока мало кто это видит…

   Но когда сорвётся оно, упадёт, яблоко червивое, заплачут все. Даже черви.

   Со временем, конечно.
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   Константин Константиныч задумался, удручённый, и вдруг пристально посмотрел на сына:

   — Ты всё слушал — и не закурил ни разу?

   — А чего бы я раскурился? — удивился сын, поправляя ворот свитера.

   — Ты же — куришь?

   — Ну и что? — не понял младший Цахилганов. — А если мне пока не хочется? У меня здоровье — одно, вообще-то. Моё,

   — хочу — трачу — хочу — берегу.

   — …Н-н-ну, иммунитет у вашего поколения, — то ли восхитился, то ли осудил отец. — Бесчувствие почище нашего, профессионального.

   Он нахмурился и включил газ.

   — …Мёртвое поле, говоришь? — спросил младший Цахилганов, выглядывая в окно. — А там что? Угол какой-то железной будки, вроде, торчит. Вон. Под бугром. Или уборная осевшая? В кустах. Странно… В таком безлюдье… Что за короб из земли высовывается? А?

   Отец не ответил, разворачивая машину к слабо накатанной дороге.

   — …Кардан, по-моему, у тебя постукивает, — сказал сын, прислушивясь.

   Константин Константиныч только недовольно мотнул головой.

   — А по-моему постукивает, — утверждал Цахилганов-младший. — Ритм такой…

   — the — sim — shines — bright — in — the — old — Ken. — Tuck. — y — home.

   Он поиграл пальцами, прищёлкивая.

   — Заткнись!
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   Они ехали дальше, в степь, и молодой Цахилганов ждал, когда отец начнёт говорить о себе — какой он сам был, и есть, хороший —

   на той службе, где хорошим быть не полагалось по должности.

   Но Константин Константиныч опять разъярился.

   — Да! Да! Кардан, мать-перемать, стучит! — закричал он. — Клапана западают! Свечи маслом закидало!.. Что ты как сидишь? Барином развалился. Что ты раскорячился во всю машину?!.

   — Просто… — обиделся сын едва не до слёз. — У меня ноги длинные. Не умещаются. Виноват я, что ли?

   Отец с трудом подавил гнев.

   — А вот теперь прикинь с другого конца, — заговорил Константин Константиныч спустя время. — Революция — это большая драка, сынок… Её либо начинать не надо было, а коли уж ввязались, то нечего оставлять недобитков! Самое опасное — это недобитки… Потому что выживут, окрепнут, растворятся среди победивших — и взорвут всё изнутри, понимаешь? Боюсь, что мы влетели в скверную череду, в дурную бесконечность революций-контрреволюций-революций… Так кто был прав? Скажи мне?!. Офицерики? Или Литвинов, который недобитков сохранял, как мины под коммунистическое наше будущее?

   Эти мины взорвутся и принесут новые потрясенья стране — смерти, голод, перевороты, мор… И неизвестно, справится ли с этим страна…

   Ну? Кто гуманней и дальновидней тогда поступил, я спрашиваю? Может, всё-таки, те — три молодых офицера, которые число недобитков свели к нулю? Во имя будущего блага и спокойствия? А?!.

   Ответь мне хотя бы на этот вопрос!

   Кто здесь — люди, а кто — нелюди?!.

   Кто?
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   — Среди этих троих офицеров, там, на Мёртом поле, был…? — осторожно спросил молодой Цахилганов,

   но опустил руку, так и не осмелившись указать пальцем на отца.

   Полковник Цахилганов смолчал, глядя перед собой на степную дорогу с особой внимательностью. Он старательно объехал глубокую выбоину,

   думая о своём,

   и уставился в горизонт,

   не прибавляя скорости.

   Провёз, значит, сына по местам своей боевой славы…

   Шумит мотор. Постукивает всё же едва слышно кар-

   дан. Только не слышит этого полковник Цахилганов. Мысли отца улетают сквозь время, блуждают где-то, до неведомых предвидений простираются,

   — стираются — стираются —

   истаивают…

   И всё оттягивал он, помнится, ворот рубахи.

   Левой рукой, помнится — оттягивал тогда,

   словно его что-то душило.
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   — Страшное дело — мимикрия, — снова забормотал полковник,

   — закружил — по — прежним — мысленным — петлям — в — сотый — раз —

   когда машина выбралась на грейдер. — Они, потомки недобитков, растворились, подстроились под нас, приспособились… Временно приспособились. Они плодятся. Их гены, уже во внуках, скоро дадут себя знать самым роковым образом. Что с этим делать? Их становится во власти всё больше — в верхах, в самом сердце партии. Ох-хо-хо. Их я чую за версту. Материк всплывает! Понимаешь ты? Целый материк! Однажды он освободится от нас рывком, ломая границы и судьбы…

   Потом будут говорить, что всё это — вражеские эксперименты над безвольным, безалаберным русским народом… Но на самом деле это — материк! Всплывает он. Всплывает старая уничтоженная белая Россия… Только этому материку очень скоро понадобятся те же самые методы, что были у нас! Белый материк должен будет быстро избавиться от многих старомыслящих — чтобы выжить. Да, чтобы страна устояла, не развалилась при очередной раскачке, наши методы им понадобятся — позавчерашним нашим идейным врагам. А это — новые мёртвые поля. Новая кровушка… Вот в чём весь фокус и сосредоточен…

   Но есть сила, которая — одна! — сплотит весь наш народ: потомков жертв, потомков палачей. И примирит всех навеки. Это — открытая агрессия извне. Или же ползучая оккупация. Запомни: борьба за свой народ сплотит нас и спасёт. В ней, одной, утонут все красно-белые противоречья…

   Да, общий враг нашего народа…

   — он — один — сплотит — и — никуда — не — денется — и — попляшет — он — у — нас — тогда — у — единых — и — воспрявших — для — свержения — ига — чужеземного — мать — перемать!..
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   — А те, трое, куда делись потом? Я про офицеров,

   — про — карателей — доброхотов.

   Константин Константиныч бросил на сына быстрый, ускользающий взгляд.

   — Все трое… быстро поднялись в должностях, очень быстро, — рассеянно ответил он. — Да толку что? Всё уже затормозилось… Поздно, всё поздно! Правда, этого ещё никто не понимает…

   Тепло в машине, хорошо. Студёный ветер, качающий пожухлые, траурные кусты караганника — он весь там, за пределами маленького, уютного мира, движущегося в мире большом, неприветливом, холодном. «Люди — нелюди!» — прятал снисходительную улыбку младший Цахилганов. Романтик он оказывается, полковник-папа. И ведь не втолкуешь ему, что в основе жизни лежит совсем другое деление: выгодно — не выгодно.

   Кто выгоду прошляпил, тот и жертва. И нечего такому простофиле на что-то или на кого-то пенять…

   Сохранность маленького тёплого собственного мира выгодна человеку. Удержись только в нём любыми — любыми! — способами. А выкинуло тебя из него без порток,

   в мир большой, холодный, бесприютный —

   пропал ты, брат,

   если другого не подставишь.

   И здесь — либо ты ближнего сожрёшь, либо он тебя,

   — не — взирая — на — убеждения — национальность — принадлежность — к — партии — движению — направленью…

   Вот и вся недолга.
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   Отец привык многое недоговаривать. А сын давно уже научился дожимать его —

   упорным, многократным возвращеньем к тому, о чём полковник хотел бы умолчать.

   — Слушай-ка, отец, там из караганника торчала какая-то… старая трансформаторная будка, что ли?.. Только низкая, низкая совсем. Что за крыша высовывалась?

   — А-а-а… Ты про металлолом?

   Константин Константиныч включил «дворники»: стёкла были припорошены чёрной пылью —

   сухим — летающим — прахом.

   Теперь полковник напряжённо смотрел, как ритмично вычищается полукруг,

   — и — разрастается — светлое — поле — видимости.

   — Что за будка? — не понимал его напряжённости и торопил с ответом сын. — Ты же говорил: Мёртвое поле там,

   — траурное — место.

   — Не будка. Вентиляционное отверстие старое, — нехотя ответил отец.

   — …Для чего оно? Если даже шахты рабочей, по-моему, никогда не было внизу? Точно же! Я карты видал.

   — Видал, да не те. Много ты про шахтные ходы знаешь… Раздолинка. Вон, впереди, — кивнул старший Цахилганов. — Подъезжаем…
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   — Раздолинка, — сказал он ещё раз, въезжая в посёлок. — Ну, как? Хорошо наши политзаключённые строили?

   Эка невидаль…

   Саман да тёмная глина. Глина да саман. Но… крашеные белым наличники. Везде — белым.

   Младший Цахилганов опустил ветровое стекло и стал читать по вывескам названия улиц. С Вольной они повернули на Свободную. Потом проехали медленно туда, где начиналась тополиная аллея. И полковник Цахилганов видит то, чего не видно сыну.

   Прошлое — светит — всем — как — бывшее — Солнце — оно — светит — с — каждым — годом — немного — слабее — но — всё — же — прошлое — светит — каждому — своё — прошлое.

   …Женщины под конвоем месят босыми ногами глину в яме, вырытой строго по кругу. Жидкую глину с навозом и колкой соломой…

   Сохнут под небом тяжёлые сырые брикеты, разложенные по жаркой полынной степи —

   для новых домов на улице Вольной.

   …Месится заключёнными женщинами в белых косынках липкая глина с вонючим навозом —

   ведь ещё не построена улица Свободная.

   Две новые улицы для лагерной обслуги вырастут здесь к зиме!

   Вольная. И Свободная.
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   …Раскачиваются, клонятся вперёд, изнемогают женщины с расцарапанными, красными, опухшими коленями —

   они плетутся по кругу, друг за другом,

   в крутом чавкающем вязком месиве по икры,

   под пламенеющим кругом Солнца.

   …Измождённые женщины с заткнутыми за пояса подолами ведут свой унылый тяжёлый хоровод от рассвета до заката. И хоровод разных небесных солнц

   — ибо — каждое — они — провожают — как — последнее — в — жизни — и — встречают — каждое — будто — вновь — народившееся — новое — Солнце —

   плывёт, качается в их глазах, изъеденных слёзной солью… Жарко.

   Кто-то из них не погибнет и уедет, не скоро. А обслуга не уедет отсюда никогда. С улицы Вольной, с улицы Свободной —

   обслуга, заключённая в дома из навоза и глины.

   И старший Цахилганов сердцем с теми, кто здесь — пожизненно. Потому что они, надзиратели высшего государственного порядка, служат общему делу в диком этом краю постоянно,

   а не отбывают срок, как некоторые —

   те, кого вовлекла, закрутила, завертела в страшные хороводы братоубийственная нескончаемая гражданская война, не стихающая никогда — до самой войны с чуземцем…
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   Да, полковник Цахилганов пожизненно — с блюстителями исправляющего и карающего закона! Даже с временно оказавшимися не у дел,

   удел их общий таков, и он не собирается менять его на иной, потому что менять — всё равно, что предать всех,

   кто живёт внутри этой высохшей глины и смотрит сейчас, тоскуя от безделья, из окон с белыми наличниками — на улицу Вольную, на улицу Свободную,

   смотрит, заключенный сам же в глину

   навечно…

   Но вдруг отцу становится скучно.

   — Вон в том Доме культуры заключённая Русланова пела, — подавив зевок, указывает он на здание с жёлтыми колоннами. — Закрой, сквозит. Хорошо — пела — красная — богачка. Про старые валенки.

   «По морозу босиком». М-да…

   — Хочешь сказать, поделом ей?

   — Приказы не обсуждаются. Обогащение есть обогащение: отрыв от идеи равенства трудящихся… Талант есть талант. И он тоже — отрыв от равенства… К тому же, была она женщина, мягко говоря… своенравная! Всё-то выпячивала свою исключительнось! Не от большого ума, конечно… А любая исключительность нами ох, как не приветствуется! Мы должны были построить общество равных — равных — возможностей! Для всех!.. Вот она — высота нашей красной идеи.

   …И вот она — ровная степь,

   — саман — глина, глина — саман.
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   Отец притормаживает, бормочет что-то

   про своё — давнее:

   — ….Командирша, говорить со мной на равных посмела. Осуждённая Русланова… Воображала, что кто-то удостоит её своим ответом. Нет, выскочка! Раздолинка — не столица,

   а перевалочный, можно сказать, пункт,

   — здесь — справа — за — холмами — могильное — безбрежное — поле — без — крестов — лагерный — необозримый — частокол — конечная — остановка — для — исключительных…

   Морщится отец от досады:

   — Но… выскользнула! Артистка! Кутафья. Не успев понять главного, что и она — только кожаный мешок с костями, мясом и дерьмом. Как всякий другой.

   — Поющий всё же мешок, — заметил младший Цахилганов, будто ненароком, посматривая по сторонам.

   — Все мешки — поющие, хоть и по-разному… — бормочет полковник. — Ты пой, пока разрешают. Да не забывайся.

   — А будь твоя воля?

   Константин Константиныч заглушил мотор:

   — При чём тут моя воля? Я исполнитель закона.

   — А как же «люди — нелюди»?

   — Не я ей срок припаял, — выбирается отец из машины. — Зависть движет миром и его усредняет…

   — Значит, правильно бабушка наша говорила? Рыба — рыбой питается. А человек человеком?

   — …Питается. Пока не поперхнётся.
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   По ровной, как стрела, тополиной аллее бредёт одинокий пожилой человек в телогрейке. И вдруг ускоряет шаг, и уже бежит вприпрыжку.

   — Здорово, Дула Патрикеич. Здорово, старина.

   — Здравия желаю, товарищ полковник! — бросается к нему Дула, едва не плача от радости. — Ох, не ждали. Не чаяли даже… Здравия желаю! Кормилец. Кормилец наш. Константин Константиныч… Ба, да никак и сынок с вами? Наследник? Вырос! Ууууу, вырос…

   Радуется старик, но не спокоен он

   и оттого крутится, вертится, оглядывается.

   — Листьев-то нападало, листьев… — озирается Патрикеич. — Виноват, товарищ полковник! Совсем порядку в Раздолинке нынче не стало.

   — Что? Трудно без контингента?

   — Да какой контингент после Хруща? Хотя, сноху-то его я помню, как же… Ничего, переждём пустое время. Вот народ разбалуется до последнего края, так опять его в чувство придётся приводить. По-хорошему, сам, он в него не вернётся, в чувство,

   — а — тут — и — мы — наготове.

   — Сам — нет, конечно, — кивает Константин Константиныч. — Только под конвоем. Под хорошим!

   Человек без принуждения — дрянь человек:

   развращается быстро, понимаешь…
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   Дула стесняется умильной влаги, выступившей на глазах, тараторит взволнованно:

   — Понадобимся опять, и Раздолинка вся встрепенётся. Похорошеет сразу небось. Кончится наш сон… И детям тогда работы тут хватит, и внуками! Как же по-другому? — прилежно отгребает старик листья ногой. — По-другому невозможно. Вот и не разъезжаемся…. Живём, как в обмороке. Затянулся, конечно, обморок наш… Вот эту дорожку у меня Блюхерша мела. Хорошо мела. Старалась. Молодец. А сейчас…

   Вон без неё, без Блюхерши, как всё захламилось!

   Он принялся выковыривать грязь из-под обломанных ногтей, но смутился и убрал руки в карманы со вздохом:

   — Полол я! Без рукавиц. Руки испортил малость. Пырея на огороде много вылезло, товарищ полковник! Осота опять же полно. Корневища — метровые нынче осот дал. Сорняк! Так вот, под зиму выкорчёвывал. Дёргал. Драл! Ууууу! Все суставы извихлял… Жёг! А потом взял да и вскопал всё — сплошь!!!..Чтобы по весне отпрыски не полезли.

   Отец и старик, разговаривая, уходили по дорожке всё дальше. Но младший Цахилганов остался возле машины. Поглядывая на расплывчатое Солнце, скрытое облаками, он обошёл её по кругу, бесцельно.

   И второй раз — по кругу.

   И третий.

   Всё — возвращается — на — круги — своя — возвращается — вращается — вращается — всё…
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   Но кто-то ещё, невидимый, был поблизости и стерёг каждое движенье приезжего человека… Чувствуя спиною сильный, неотрывный, давящий взгляд, младший Цахилганов замер, поёжился. Потом обернулся с осторожностью. Женщина, непонятно чем похожая на Ксенью Петровну Барыбину,

   хотя и не похожая ни сколько,

   смотрела на него из-за деревьев, издали.

   Цахилганов то ли испугался, то ли смутился. Но понял, что кому-то из них двоих придётся заговорить.

   — Вы из… — догадался он, трудно сглатывая слюну, —

   а вдруг сумасшедшая, мстящая отцу…

   — Из освободившихся, — жёстко сказала женщина голосом грубым, потрескивающим,

   будто старая полустёршаяся звукозапись.

   — Приехали посмотреть на Раздолинку? — он старался говорить непринуждённо и добродушно.

   — Вернулась. Живу. Здесь, — глядела она исподлобья.

   Сделав полушажок, женщина прислонилась к стволу щуплым плечом и стала теперь видна вся. Чёрный старый плащ — длинный, будто у сельского ветеринара. Чёрный старый берет, чёрные фетровые сапожки. И странные глаза — тревожно-спокойные. Они были похожи на больные серые фиалки, выгоревшие под Солнцем едва не до бела. Да, на нежнейшие фиалки, но расцветшие не в тени, а на самой середине поляны —

   под жгучим, нещадным, выжигающим Солнцем.

   Женщина — с — судьбой — ничего — не — скажешь — особой — какой-то — породы — женщина — эта…

   Что ж… Солнце грело так горячо,

   солнце социализма…
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   — Что вы сказать хотите? — спросил он её, нервничая — и не умея выйти из-под власти

   странного, бледного взгляда,

   словно попавший в силовое поле магнита.

   — Не спрашивайте меня ни о чём, — потребовала она отчуждённо. — И никого здесь… не спрашивайте. Вы ничего не поймёте в нашей жизни… Никто из посторонних ничего в ней не поймёт. Запомните это. Никогда. Уже — никогда.

   Младший Цахилганов равнодушно пожал плечами:

   — Мне этого не нужно. Я только не понимаю, зачем вы здесь — теперь.

   Это всё равно, что узнику поселиться на жительство в своей бывшей камере.

   Женщина опустила лицо. Нервный тик насильственно заиграл её веком, дёрнулся угол рта. И она прижала правую щёку ладонью.

   — Туда, куда я пыталась вернуться, там… я была давно уже забыта. Представьте себя, я нигде не была нужна! Никому. А здесь… меня приняли. Снова. И… почти тепло. Только здесь, здесь я — своя, оказывается…

   — Что ж, — переминался младший Цахилганов с ноги на ногу. — Что ж…

   Нервный тик её, наконец, прошёл. Женщина взглянула уверенней и опустила руку.

   — Но запомните! Никто, ничего, никогда не поймёт в нашей жизни! — отчеканивала теперь она слово за словом. — Лишь тот, кто здесь был и есть, знает правду… Нашу правду. Остальные будут лгать про нас, полагая… Будут неизбежно лгать все, лгать, знайте это! Потому что… этого нельзя понять снаружи.
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   Она определённо не знала, чей он сын. Успокаиваясь, Цахилганов с трудом отвёл взгляд от странных её глаз

   — от — выжженных — Солнцем — выцветших — фиалок — под — всё — ещё — красивыми — высокими — бровями —

   и ему сразу стало легче.

   Он сунул руки в карманы брюк, не спеша пошёл от неё по аллее, мельком глянул на ручные часы,

   — сейчас — у — одного — малознакомого — актёра — собираются — человек — пять — пить — петь — пить —

   они показывали… пять.

   В путь,

   пора бы уж в обратный путь…

   — Не надо никому в нашей жизни копаться, слышите?!. Не лезьте к нам! Вы! Все!.. Бесполезно это. Нельзя… Не проживший не поймёт ничего! — напряжённый, резкий голос женщины толкал и толкал его в спину,

   — да и не больно-то хотелось, тётка!

   — Вы — другие! — кричала она надрывно. — Все вокруг — другие. Давно — другие…

   Цахилганов ускорил шаги, он едва не бежал.

   — Вы уже не поймёте нас! Никогда! — в отчаянии кричала женщина с выцветшими глазами то ли ему, нагоняющему старших, то ли небу, миру, земле. — Никто! Ничего уже не поймёт!.. Про нас… Во веки веков…

   Кажется, она плакала там, за деревом,

   потому что замолчала на всхлипе.
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   Старшие ждали его

   возле цементной крашеной скамьи

   — с — гипсовыми — старыми — звёздами — на — витых — подлокотниках…

   — Кто это? — спросил младший Цахилганов, боязливо оглядываясь. — Вон та…

   Женщина быстро и решительно уходила по аллее, мимо клуба, засунув руки в карманы плаща.

   — Да, так. Бывшая заключённая Апраксина, — охотно ответил Дула Патрикеич. — Видишь, вся порода ихняя вымерла, одна она на свете. Прибиться-то ей не к кому, сынок… Таким тяжельше всего, калёно железо. Не живут они, а, считай, как в воздухе, в тоске пожизненной висят, в одиночку. Опоры им на земле не осталось…. Трое у нас, таких, в посёлке, бывших заключённых. Один стёкла в окнах глиной сплошь замазал, в темноте живёт. Ещё одна — хворая лежит, к стенке лицом. Не шевелится… Уехали было в свои-то места, намыкались там. Ненужные, досадные они теперь в чужой жизни… И вернулась она, барынька, в эту — в какую-никакую, а уж свою… Вот, соседствуем. Всё же крыша над головой у неё есть… А заработает опять ОГПУ, эту Апраксину, я думаю, можно будет в обслугу лагерную зачислить. А хотя бы даже в прачки. Как, товарищ полковник? Разрешенье будет?.. А то ведь беда; огородишко у ней, и всё. От пенсии отказалась, от компенсации тоже. «За ту жизнь, — говорит, — мне денег не надо»… Женщина, конечно, невесёлая, тяжёлого нрава она. Но — не брезгливая насчёт грязной работы,

   — нужники — тут — чистила — вернувшись — с — огородом — кой-кому — помогала —

   так, как насчёт Апраксиной? Товарищ полковник?..
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   Младший Цахилганов принялся катать ногою по дорожке чей-то забытый мяч, выцветший и потёртый. Посёлок бывших — бывших лагерных служащих, заключённых, охранников.

   Та зэчка тоже теперь охранница —

   охранница своего лагерного прошлого.

   Она не хочет, чтобы оно кем-то искажалось, и мучительна ей малейшая неправда. А правда мучительней того. Но, кроме правды, нет больше смысла в её длящейся жизни. Правда же замурована в ней навсегда,

   не понятая веком…

   Хм, женщина — саркофаг…

   Детский маленький мяч катается под ногами Цахилганова — безвольная планетка без своей траектории, движимая лишь волей оголтелых оболтусов, играющих ею, как человеческой судьбой… Старый мяч, забытый кем-то на дорожке — потёртый как судьба, не представляющая ценности…

   Ещё живая правда — в чёрном потёртом плаще и низком берете — шатается здесь, по местам своих унижений, забытая всеми…

   Но место шляющейся правды — здесь,

   — её — не — приютят — больше — нигде.
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   Проглянул жёлтый луч — и полетел с порывом ветра над землёй, переворачивая отжившие пожухлые листья. Остывший солнечный ветер, блистающий

   — листающий — тающий —

   под ногами, успокаивался понемногу. Но вдруг перекинулся — и взлетел совсем в другой стороне,

   взметнув улёгшуюся листву ржавым костром.

   В светлом столбе света сорная весёлая кутерьма кружила недолго. И невесомый трепещущий каждый лист тяготел всё же к холодной земле — устремляясь к тленью, к исчезновенью,

   он опускался, чтобы стать прахом, в первородную колыбель, где вершилось небытиё…

   Вечнозелёный рай не знает осенней тоскливой красоты увяданья — в раю нет тления,

   а значит нет времён года…

   Живущий в ритмах Вечнозелёной молодой оперы не понимает земных великих смыслов перетекания жизни в смерть и смерти в жизнь –

   некогда — потом — потом — потом…

   Живущему в ритмах Вечнозелёной скучно стоять на холодном ветру…

   — Может, ко мне, чайку попьём? — благостно предложил Дула Патрикеич, наговорившийся с товарищем полковником досыта. — А то — кумысу можно. Нам крепкий кумыс чабан степняк с южного пастбища привозит. Ууууу, в ноздри бьёт, кумыс. Жирный!.. Я чабану огурцов солёных да луку вязанку, тыковку какую, а он — кумысу нам ведро. Иль баранью ляжку.
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   — В другой раз! — отказался отец,

   и луч пропал из вида.

   Стало пасмурно, как при затмении.

   — Понимаю, товарищ полковник. Кругом шешнадцать — оно не бывает. Понимаю… А что, товарищ полковник, скоро нам настоящая-то работа привалит? — тосковал Патрикеич, стоя в ворохе коричневых,

   недометённых кем-то, кем-то, когда-то,

   листьев по колено. — Ничего там, в верхах, не слышно? В Москве-то? Про сроки? Мне бы — сроки знать!

   …Ведь — нет — в — природе — сбоя — прибывают — листья — каждый — год — а — заключённые — заключённые — что — же — где — же —?

   — Не скоро, Дула Патрикеич, сроки выйдут, — твёрдо ответил ему отец. — Страна ещё на дно не упала, а только летит туда. Отталкиваться ей не от чего… А как от дна оттолкнётся, тогда и возьмёмся за разбалованный народ. Так, что ждите работы. Б-о-ольшой работы. Она — вся впереди.

   — Жду, жду, — покорно кивал тот, подгребая листья ногой. — Вот, разве Блюхерша так бы кучу замела? Срам глядеть. И каналы который год в траве. Солью подёрнулись. За орошеньем следить некому: пустые — бараки-то. Безлюдье… Один карцер, вон, стоит как стоял! Каменный, большой. Хороший карцер. На много поколеньев его хватит, калёно железо! Послужит ещё.

   Ой, крепкий!..
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   Тёсаные, плотно пригнанные камни карцера младший Цахилганов рассматривал издали. Окна не больше форточек, лишь на десятиметровой высоте —

   кто они, глядевшие в эти окна снизу?

   Низкая, будто в языческое капище, кованая дверь с закрытыми накрепко засовами —

   где они, не скоро выходившие отсюда?

   — Душ триста стоймя вмещает! — хвалился без устали Дула Патрикеич, глядя на кладку с любовью. — Сухой карцер. Краснополянский, там — на юге, тоже, конечно, крепкий. Но — тесный тот. В Карабасе — вовсе тьфу. А наш, Раздолинский, ууууу! Всем карцерам карцер: вечный… Наготове в лучшем виде стоит,

   — строить — не — надо —

   и петли дверные все годы хорошо смазываются, товарищ полковник. Солидол у меня — всегда как слёзка. Я плохой для этого не употребляю. Нигде ржа запоры не съела… Да, стены-то — метровые у нас!..

   — Крыша, вижу, тоже в порядке, — одобрительно щурился Цахилганов старший.

   — Так точно!
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   Но Дула Патрикеич всё не успокаивался —

   крутился, вертелся, озирался.

   — Слышь, сынок? — звал он младшего Цахилганова. — Иди-ка сюда. Погляди: и на ваш век его хватит, карцера этого, и после вас ещё лет на пятьсот. А вот нары в двух бараках пустых — просели. Докладываю вам, товарищ полковник. Отремонтировать надо бы загодя, покрасить без суеты,

   — пока — спешки — большой — нет —

   да как бы совхоз под хозяйственные нужды не забрал, бараки. Сторож чего говорит? Директор совхоза уж заходил, два раза на одной неделе, примерялся на дармовое, видать…

   Нет, о чём люди думают? Разве затишье долгим бывает?

   Но младший Цахилганов, подавляя зевоту, слушал плохо. Он отворачивался. И куда охотнее наблюдал за пятнистым телёнком с обдристаными ногами, вяло теребящим пожухлый лопух у забора. И разглядывал железную огромную женскую статую на площади, гордо возносящую к небу железный,

   проржавевший от снегов и дождей,

   сноп;

   — жатва — железная — жатва — приостановлена — она — пока — до — полного — будущего — разрушения — государства —

   усталость металла,

   усталость вознесённого над человеком металла…
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   — Устал небось, Дула Патрикеич? Садись. Подброшу тебя к дому, — пригласил старика в машину отец.

   И тот взобрался на заднее сиденье,

   потягивая носом скромно

   и благодарно.

   — …Кто бы вот ещё в контору позвонил, товарищ полковник? Насчёт бараков? — ёрзал он. — Ой, умыкнут бараки наши! Чую, умыкнут… А то за ремонт мы бы сейчас принялись, сами…

   За нами не заржавеет…

   Они остановились вскоре у саманного дома, огороженного синим штакетником, не отличного от других.

   — С супругой зайдёте поздороваться, товарищ полковник, или как? Аграфена-то Астафьевна, она ведь рада вам будет. Ууууу… Месяц разговору нам за самоваром. Уважьте. Бездетный у нас дом. Вами и живём.

   — Да уж зайду. Славное сало она у тебя солит!

   — Лаврушку только до сей поры класть боится. После того, как московские нас чуть не сморили тогда, в одну-то ночь. Всю душу вытрясли…

   И Константин Константиныч кивнул,

   понимая.
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   Отец вернулся назад с ощипанной и опалённой курицей, завёрнутой в газету. Дула Патрикеич взмахнул ему рукой от калитки. Потом смотрел,

   прикрыв глаза грубой ладонью, словно козырьком,

   и опять махал…

   Наготове мы! До скорого свиданьица!

   — …Неудобно отказаться было, — отец положил курицу на пол, у заднего сиденья. — Говорят: домашняя. Душистая. Клёцки наказывала сварить Аграфена Астафьевна… Ладно. Другой дорогой назад поедем.

   Отец говорил ещё что-то. Но младший Цахилганов уснул с открытым ртом, при плавном беге машины, запрокинув голову на спинку сиденья. И отец затем не тревожил его больше.

   Сон слетел оттого, что машина затормозила внезапно, резко.

   Она остановилась будто в ином дне, потому что небо уже всё прояснилось и прежняя хмарь ушла.

   Предзакатное Солнце окрашивало боковое стекло машины красным светом, а лобовое — золотым.

   — Что? Из Спасского штрафбата? — спрашивал отец кого-то, приоткрыв дверцу.
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   Два солдата с помятыми вёдрами перестали лить в нору воду. Были они невероятно худы и ответили без охоты:

   — Ну…

   — Проштрафились, значит. Что ж плохо себя вели? — укорил отец.

   Те не ответили, хмуро поправляя ветхие гимнастёрки,

   выношенные до серого цвета и залатанные на локтях крупными стежками.

   — Кто вас в степь отпустил? На ночь глядя? Неужто майор Кравцов?

   Солдаты переглянулись. И белобрысый, с синими младенческими глазами и морщинистым старческим лбом, усмехнулся:

   — Да хрен Кравцов за сусликами отпустит. Глядеть будет, как мы с голоду дохнем, и радоваться, садюга.

   — …Страшней Спасского нет штрафбата на земле! — с мрачной гордостью добавил он.

   Но чернявый однако всё не мог отвести узкого взгляда от мокрой норы,

   он вглядывался в неё жадно и без толку.

   — …Не дежурит сегодня Кравцов, — отвечал за двоих старый белобрысый мальчик, переминаясь в кирзовых сапогах, огромных и разбитых.
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   Будто синеродная железная соль отрешённо смотрит сквозь полковника солдатскими усталыми глазами — синяя соль, как старческая преизбыточность печали, не корит, не жалуется, не просит,

   — немо — упавшее — на — землю — небо — закаменевшее — в — почве — ли — в — штрафной — ли — душе…

   — Холодно уже в гимнастёрках. Да и суслики разве не в спячке? Зря воду льёте… Ну, нате вам, ребята, — отец, перегнувшись, достал курицу за жёлтые длинные ноги и протянул солдатам. — Клёцки, может, сварите. Затируху какую-нибудь…

   Солдаты вздрогнули.

   Они схватили ощипанную птицу оба, сразу. И тут младшего Цахилганова едва не стошнило. Дёрнув курицу в разные стороны, солдаты с хрустом, с вывертом, разодрали её на куски.

   Отскочившие от машины, они рвали сырое мясо зубами, глотали, давясь от жадности, и глаза их теперь одинаково отливали розовым —

   у — чернявого — у — белобрысого.
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   Дверца решительно захлопнулась.

   — Дети. Чьи-то дети, — старший Цахилганов морщился, вытирая руки платком. — Доведены до зверского состоянья. Когда-нибудь это будет по всей стране, помяни моё слово, — кивал он сам себе,

   однако глядел в даль будущего холодно и бестрепетно.

   — Ну? Что? Наладили вы, отцы, советское перевоспитание? — засмеялся младший Цахилганов, потягиваясь.

   — Мал-чать! — рявкнул полковник, включая газ. — Сопляк…

   Машина рывком дёрнулась с места и понеслась.

   — Не твоего ума это дело, — сказал отец. — Не твоего декоративного ума. Поглядел бы я, где бы ты оказался. Если б не институт. Зря тебя из него не вышибли.

   Через время он добавил с угрозой:

   — Впрочем, штрафбат ты сам себе когда-нибудь устроишь.

   Иначе не бывает.

   — А ты? — хмыкнул сын. — Себе? Устроишь?

   — …И я. Устрою, — ответил он, помолчав. — Если не струшу. А струшу…

   Он повертел шеей, будто ворот рубахи стал ему тесен, и потёр кадык, внимательно изучая степную дорогу,

   бегущую под колёса.
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   Отец струсил. На пенсии он приучился уклоняться от своего душевного штрафбата, пристрастившись к пьянству уже основательно.

   И однажды, с похмелья, уклонился навечно.

   — …Ты помнишь это, Люба?

   Он странно повесился — в той однокомнатной бабушкиной квартире, в которой жил когда-то студент Цахилганов и куда переселился со временем вдовый отец, уступив большую квартиру молодым.

   Константин Константиныч удавил себя

   офицерским ремнём,

   пристёгнутым к металлической спинке кровати.

   Да, лёжа в исподнем на голой панцирной сетке, он крепко сжимал ремень у себя на горле мёртвой, посиневшей и распухшей, рукой…

   Чужой спокойный человек, невесть откуда взявшийся, что-то назидательно говорил Цахилганову,

   — об — оркестре — поминках — о — выносе — тела — о — выделенных — средствах —

   но услышав, что никаких наград не сохранилось,

   — всё — пропито — всё — вчистую —

   сначала замолчал, а потом пропал бесследно,

   будто и не являлся.

   На похороны отца, однако, всё же прибыли с жестяным громыхающим венком трое незнакомцев в штатском, лица которых запомнить было совершенно невозможно. И следом за ними появился одетый во всё новое, чёрное, пахнущее магазином, Барыбин –

   бледный — торжественный — словно — хоронить — собирались — его…

   Вместе с расхристанным Самохваловым, невыспавшимся и спотыкающимся на каждом шагу, но крепко сжимающим в руках четыре подозрительно старые гвоздики, они составляли потом в этой немногочисленной процессии странную пару.
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   На кладбище Цахилганову казалось, что кто-то ещё тайно присутствует на похоронах,

   и наблюдает за ними, и примечает всё.

   Взгляд его наткнулся на двух старых людей, в облике которых почудилось ему что-то знакомое. Те неподвижно стояли поодаль, на ветру, около чужих могил,

   — какой-то пенсионер в драповом старом пальто, прижимающий к груди шапку, похожую на кошку, и грузная женщина деревенского вида в вязаной шали, тяжело склонившая голову к его плечу.

   Впрочем, Цахилганов забыл о них сразу.

   И всё шло своим чередом. Человек с лопатой, подавляя зевоту, смотрел в пасмурное небо, отыскивая по гулу далёкий реактивный самолёт. Двое других деловито поправляли полотенца, подложенные под гроб. Отвернувшись от них, с отвращением курил озябший Самохвалов,

   а его привядшие гвоздики держал почему-то Барыбин,

   особенно траурный и монументальный…

   Один из тех незнакомцев, запомнить которых было невозможно, произнёс быструю речь, не поднимая глаз. Он сухо извинился перед рассеянным Цахилгановым,

   все автоматчики нынче на спецоперации по захвату наркотрафика…

   Над гробом же, у разверстой могилы удавленника, плакала только Любовь —

   одна Любовь, сильно и безутешно,

   к недоуменью остальных…

   Бог весть, что оплакивала тогда Любовь.
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   В знакомой квартире всё было давно продано и обменяно на водку услужливым седым соседом. Оставалась в ней лишь кровать без матраца, с короткой цветной шторой вместо одеяла. И стоял в углу стол, застланный пожелтевшими газетами. Однако, средь разора, на голой замызганной стене висела незнакомая Цахилганову-младшему большая и страшная картина,

   похожая на храмовую икону…

   Венчает белый плат Матери обод колючей лагерной проволоки. Высится рядом огромная траурная пирамида террикона –

   — отработанная — выброшенная — прочь — порода.

   Держит Матерь Сына, раскинувшего руки крестом. Детская кровь каплет с маленьких, открытых миру, ладоней…

   Землистый, тёмный от скорби, лик Пресвятой просительно обращён к больному ребёнку,

   в безответной мольбе —

   в — мучительной — слёзной — мольбе — о — прощении — людских — грехов — всё — новых — и — новых — и — новых —

   но здесь,

   впервые,

   Предвечный Младенец-Бог

   отвернулся

   от молящей Матери…

   
430

   Сосед-собутыльник топтался за спиной младшего Цахилганова, и бубнил угодливо, и сокрушался:

   — Видишь, какая она — Караганская Владычица наша? Вот, то-то и оно…

   В состарившихся глазах Младенца-Искупителя,

   призванного людьми —

   и посланного в мир людей, на Землю,

   замолчало, окаменело высокое небо,

   — синеродная — железная — соль — мерцает — тускло — и — отрешённо —

   и точечно рдеет киноварь на детских ступнях, на руках, раскинутых крестом.

   Кровят раны рождённого земной Матерью,

   — изначальный — удел — Бога — облекшегося — в — плоть — быть — распятым — людьми —

   живущему — среди — людей — Богу — быть — казнённым — ими — неизбежно —

   и отведён усталый взгляд Агнца,

   ибо грехи человеческие,

   всё более тяжкие,

   превысили

   меру

   бесконечной кротости Его.
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   — …Хорошие деньги ему за картину эту религиозную давали! Полковнику нашему. За Караганскую Владычицу! А он — нет: сядет на стул — и глядит, пока не заснёт, — стеснительно толковал гладко причёсанный седой сосед в тёплом трико и в стоптанных ботинках без шнурков. — Утром к нему бывало зайдёшь,

   мол, вот, кефиру принёс или ещё чего, покрепче,

   а он, как с вечера уселся, так и дремлет. Перед картиной. Или как её назвать, не знаю… А вы, значит, занятой человек? На хорошей какой-то работе пристроены?

   — Работа как работа.

   — Ну, как сыну, скажу: он и видеть-то никого не желал. Сидя перед картиной этой жил, — тихо говорил участливый сосед, — и сидя спал перед ней при свете, Константин Константиныч ваш. На то, чтоб электричество выключать-включать, сил своих даже не тратил. Только вот разве на кухонке со мной за бутылочкой когда посидит да непонятное что-нибудь скажет…

   Одежонку он вроде чью-то в степи, на снегу, спалил. Так ему тем огнём сердце стало сильно жечь —

   нестерпимый костёр, говорит, за рёбрами ношу я, неугасимый он, костёр тот,

   а «скорую» вызывать не велел. Упёрся: не поможет! Ругался даже: разве этот жар медициной уймёшь, не знает она про него ничего!.. Обзывался нехорошо, бывало. Нервы!.. Нет, я не в осужденье, а в рассужденье только. Со всяким случается. Разве не так?

   Он сильно маялся, Константиныч, конечно,

   — горело — внутри — у — него — пылало — и — не — гасло — не — утихало — никак.

   А что за болезнь он себе здесь, в степях, нажил,

   по научному не назову.

   Не знаю.
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   Как вдруг в углу картины, в самой тёмной её части, изображающей то ли угольные сколы, то ли обвал породы, Цахилганову удалось разглядеть мелкую, едва различимую, тёмную на тёмном, подпись художника —

   она проступала сквозь каменный уголь,

   словно земная испарина: «Н. Удальцов».

   Картина была кисти крестьянского его деда-отшельника, которого младший Цахилганов не знал…

   — Откуда она здесь, мужик? — спросил Цахилганов, намереваясь снять картину со стены и унести к себе. — Когда появилась-то?

   — А как только эту он встретил… Сапожникову дочку, что ли? Она его к себе водила, в мазанку какую-то. Последнюю картину прежнего хозяина показать. Ну и отдала ему задаром… «Выпросил!» — так он сказал. Понравилась, наверно, ему икона эта. А мне — так страшно от неё… Неправильная она, по-моему! Ну, как это сказать?.. Не знаю даже.

   Мороз, в общем, по коже. Мороз от неё продирает… А то прямо вьюга по спине бежит, и ужас наводит она предсмертный…

   Ты вот глядишь, сынок, а я не могу при ней не то что пить, а убёг бы сразу из комнаты этой. Я ведь из-за неё дальше кухни и не проходил…

   Сосед, переживая, стал чесать руки и задумался.

   А холст негрунтованный, дивился Цахилганов.

   И почему это дед его о долгой жизни картины не позаботился ни мало? Чудно. Осыпаться краска должна была давно…

   Значит, писал как временную.

   …Что же она — живёт

   сама?
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   Уже нащупав гвоздь за картиной, Цахилганов отдёрнул руку в приступе внезапного и сильнейшего опасенья. Готов ли он к тому, чтобы она висела у него дома? Чтобы живые —

   и уже бесполезные —

   слёзы Заступницы за весь род человеческий —

   были перед его глазами денно и нощно?

   Изо дня в день. Изо дня в день…

   Измученный мольбами о милости к людям, израненый их грехамиМладенец отвёл от земной Матери состарившиеся глаза –

   Караган — Караган — кто — услышит — тебя — если — слышать — тебя — невмочь — Голгофа — Советская — Караган — кто — залечит — раны — твои?

   — Спаситель родился, а люди видишь чего с ним сделали… Нет, — крутил головой тихий пьяница и всхлипывал осторожно. — Я бы не снял её со стены, Караганскую-то.

   — Он что же, отец мой, молился перед…

   — Я спрашивал! — оживился сосед. — Не молился! Точно. Говорил: «Не достоин». И: «молитва моя осквернительная». Вот какие слова были его… Не-е-ет, рядом с ней даже стоять никакой возможности нет, сердцу больно, не снял бы я…

   Мука мученическая, а не картина.
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   Негрунтованный холст. Масло. Деревянная, выструганная ножом, рама, — снова и снова заставлял себя смотреть Цахилганов… И усталый ребёнок с пронзёнными ладонями и ступнями. Вземляющий грехи мира Младенец-Жертва. Впервые отвернувшийся от земной Матери —

   — молящей — молящей — молящей — о — прощении — грешащих — людей —

   от плачущей Матери в колючем железном

   венце…

   — Я тоже не рискну, пожалуй, — попятился Цахилганов. — Пусть пока тут…

   — Да я её вспоминать — и то боюсь! — охотно твердил своё сосед. — Караганскую… Это он её так звал, Константиныч ваш: «Караганская Владычица. Лагерная икона»… Самодельная она, оттого неправильная, вот что. По правильному должна в ней быть умилительность. Или утешение. А где оно? Когда в прощении здесь отказано… Той осенью художница одна взглянуть на неё приходила, очень уж ей хотелось. В возрасте дама оказалась. Долго глядела, да и сказала: «Тут сама бездонная Милость вычерпана до дна — то есть, жестокость человеческая развилась такая, что превысила даже Силу Сил…» Конечно, в жизни оно так и есть: сильнейший, лагерный, преизбыток братоубийства — он по всей стране наблюдается! А изображать это… не надо бы. Нет!.. Ну, ключ-то мне оставите? Или как?

   А то приём стеклотары закрывается рано. Там очередь длинная, а я — договорился, мне заняли там…

   — Нет. Не оставлю. Ступай.
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   Спустя время Цахилганов понял, что сосед всё ещё мнётся в прихожей.

   Надо было дать ему на водку.

   — Видишь, парша у меня даже на нервной почве завелась, — стеснялся своих расчёсанных непромытых рук сосед, принимая ассигнацию за уголок. — А почему? Пить капли нельзя! Пить нельзя, а друзей чем теперь утешишь?.. Нечем больше. И помянуть каждого надо. Такая наша жизнь. Только успевай — поминать-то. А было время, с напарником в Горном институте в Москве мы учились и про хорошее будущее мечтали, как же! Пока нас не выперли. За чтенье диссидента Солженицына. Он запрещённый был, поэтому только и читали… Премного вам благодарен. Помянем с ребятами Константиныча щас же, помянем. Хоть покойник людей особо не любил, не высоко их ценил, а помянем по высшему разряду! Потому как… страдал человек.

   — Ну, ладно. Прощай… Мужик, а ты кто теперь?

   — Истопник. В кочегарке уголёк в топку кидаю. Через два дня на третий. У меня там полегче, конечно, пьётся. Я ведь тут из жалости только бывал, исключительно… А что коксом от печи у нас там припахивает, так мы с напарником давно притерпелись. — мужик хохотнул. — Для нас в аду нового мало отыщется. Привычка имеется! Если уж здесь, в Карагане, не пропали, авось и там не пропадём.

   — Ну, счастливо…

   Оглянувшись на странную картину, Цахилганов и сам поспешил выйти следом. Он сразу же спустился в кафе «Колосс», заказал двести граммов водки и долго, старательно мыл ею руки —

   вместе с отцовскими ключами, —

   ему казалось, что смерть заразна.
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   …Ещё раз Цахилганов смотрел на эту одинокую картину на грязной стене спустя месяц после похорон отца. И особенно пристально разглядывал снова мелкую, едва различимую тончайшую подпись давно умершего художника — «Н. Удальцов».

   Так вот, значит, как он писал —

   безвестный, прятавшийся от них, Николай,

   отец матери —

   красной барыни Анны Николаевны Цахилгановой,

   крестьянский дед его,

   не отрекшийся от всеобщей нищеты, как от Бога… Не отрекшийся.

   Создатель неосыпающейся картины, названной людьми легерной иконой, прощён ли ты на небесах за такое своевольное творенье?..

   Цахилганов продавал тогда квартиру старому татарину в бухарском цветном халате, надетом на голое тело и подпоясанном кушаком. И татарин сидел здесь же, за спиной, на панцирной провисшей кровати, у стола, застланного пропылившимися газетами.

   Покупатель бойко говорил что-то

   птичьим дробным голосом –

   частые слова сыпались, словно деревянные разноцветные бусы, постукиваясь друг о друга.

   Цахилганов рассеянно отвечал ему через плечо, не поворачиваясь:

   — Мы же договорились. Какой может быть торг?

   
437

   — …Сын. Шесть — сын мой, сын — шесть, Москва кочевал, — толковал татарин, растопыривая пальцы. — Там квартира — шесть штук — купил. Дорого! Мне денег мало остался, мало. На одна квартира здесь. Мало!

   …Богоматерь в колючем железном венце слёзно молила о милости ко всем заблудшим, жестокосердным — и отчаявшимся. Но здесь светлый лик Её потемнел от скорби до цвета караганской земли.

   — …Борзеешь, аксакал. Я тебе и так жильё почти задаром продаю, — негромко отвечал Цахилганов. — А ты ещё полштуки уступить просишь… Аксакал, извини конечно, но ты борзеешь.

   — Кто борзеешь? Зачем борзеешь? Там — квартира, квартира — шесть — всем надо — дорого! Москва дорого! Сопсем денег нет, слушай. Мало остался. А семь братишка есть юг живёт, плохо. Сестрёнка, три сестрёнка едет. Пылемянник бедный много…

   И впервые всепрощающий Христос, вземляющий грехи мира, в младенческой Своей ипостаси изливающий детскую, детскую Свою кровь, отвернулся от материнской мольбы, утяжелившейся бесконечно, неприподъёмно, безмерно…

   — Перестань, аксакал. Плати деньги и занимай квартиру… Вот, картину тебе оставляю. Продашь. Она дорогая. Настоящая!
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   Татарин окаменел, запахнул халат на голой груди, прикрыв край какой-то татуировки,

   — … — а — щастья — нет —!

   Угловатые тревожные тени заходили по скуластому лицу его. И странно побледнела низкая переносица.

   — Эй! — пронзительно закричал татарин, взмахнув руками, будто утопая. — Зачем твой Бог оставляешь? Твой Бог — зачем продаёшь?!. Твой Бог тебя обижался — мне зачем?!. Бери, слушай! Твоя цена квартира даю. Бери — снимай давай. Твоя цена даю…

   Татарин уступал, решительно уступал, испугавшись изображения:

   — Я обижал?! Нет. Ты свой Бог сам обижал — сам Бог бери. Обида Его себе бери!.. Твоя рука — обида бери. Моя рука обида не надо!.. Квартира твой пустой — надо. Наш квартира — который ваш Бог нет! Такой квартира — наш.

   Цахилганов посмотрел на изображение вопросительно — и ему вдруг впервые захотелось перекреститься.

   Зачем? Отчего?

   Перекреститься, как заслониться от грядущего.

   — Ладно, басурман, — сказал он, подходя к картине. — Будет тебе пустая квартира…

   Будет вам много, много пустых квартир…

   Наших…

   По всему видать.
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   Через пару минут Цахилганов шагнул за порог, прижав картину изображением к боку —

   завернуть её было решительно не во что,

   и замок защёлкнулся за ним уже бесповоротно:

   клацнул, провернувшись со звоном, туго дзынькнул металлическим заключительным аккордом…

   Осмотрел ли он на последнее прощанье дверь своего бывшего весёлого пристанища — студенческой квартиры номер тринадцать? Транзитной квартиры: сначала — бабушкиной, потом его, потом — его и Любы, и уж отцовской затем, а теперь чужой, чужой,

   в которой торопливо заперся

   окончательный её владелец —

   перепуганный насмерть татарин?..

   А на что, собственно, смотреть?

   Надписи на двери давно закрашены,

   и затёрты они давно на стене подъезда…

   Впрочем, не совсем. Проступала там ещё расплывчато, сквозь побелку, одна, кривая,

   убегающая к потолку витиевато,

   — я — осколки — разбитого — сердца — нашёл — на — дороге — здесь — прошёл — спотыкаясь — смешной — и — доверчивый — клоун…
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   — Значит, сидишь сидьмя, сиделец? Перед Любовью? — Сашка Самохвалов входил в палату, сутулый, словно горбун, и весёлый, будто именинник.

   — Да, вот, вроде задремал немного, — признался Цахилганов. — То ли дрёмлешь, то ли грезишь — не разобрать, дружище…

   Сашка успел переодеться. Все тесёмки на Самохвалове —

   на белой свежей, будто накрахмаленной, шапчонке, сзади, и на рукавах короткого халата,

   были прилежно и туго завязаны растопыренными, небольшими бантами. Вертя запястьями, он хвастался:

   — Вот. Медсёстры у кастелянши, там, за стенкой, нарядили. Где-то выискали несусветный, древний фасон… Ну, а на кушетку что не ляжешь, соня?

   — Так Мишка сказал, выпьем. Как только главный врач уйдёт. Жду.

   — Жди, жди, — Сашка по-хозяйски включил верхний свет. — Барыба беспокоился, что Любе надо сменить халат на более тёплый.

   Её веки не дрогнули от света, но с уголка глаза потекла по виску слабая мелкая слеза.

   — Есть… Есть халат, — торопливо припоминал Цахилганов. — Байковый. В Любином шкафу. Новый.

   …И это был, как ни странно, единственный подарок

   жене — от него.
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   Так получалось, что он всё время забывал дарить Любе что-то на праздники,

   а тогда вдруг вспомнил,

   перед самым домом.

   — Недорогой! Дёшево отдаю, — бабка-продавщица топталась на снегу и трясла чем-то чёрно-лиловым, с грубыми штампованными металлическими пуговицами. — Оч-чень хороший, жене возьмите! У меня самой такой, третий год ношу… На Новый год подарите! Она радая будет, ваша жена. Ой, радая!..

   И Цахилганов, махнув рукою, купил — была не была.

   Потом, дома, халат взяла в руки Люба. И покраснела.

   Затем его цепко перехватила Степанидка, распахнула во всю ширь перед Цахилгановым,

   — будто — перед — быком —

   и встряхнула.

   — Долго выбирал? — спросила она с презреньем. Синтетический? — У этого халата одно назначенье: в нём только с мужем ругаться. Сквалыга…

   Дочь скомкала и метнула бедное изделье кустарного швейного объединения через всю комнату — так, что оно упало у края дивана на пол,

   — ничего — себе — каков — бросок!

   Теперь подарок валялся траурным ненужным комом, одноглазо поблёскивая издали металлической какой-то нашивкой.

   — А ты… ещё и замуж не вышла за своего Кренделя, а ругаешься уже вполне профессионально! — окоротил её Цахилганов. — Тебя готовить к семейной жизни не надо. Учить практически нечему…

   — Жлобина, — с ненавистью цедит сквозь зубы Степанида и кричит затем во всё горло. — Дурынде своей узколобой его подари, а матери — не смей! Такой подарок вокзальная шлюха не примет. Удолбище…

   — Ах, так?! — побагровел Цахилганов. — Ты посмотри, Люба, на дочь! Хамка — наша дочь! Сама ещё рубля не заработала, а разбрасывается отцовскими покупками! Дурынду какую-то мне на ходу приплела. Выдумщица! Клевещет, как ушлая сплетница со стажем. Да ещё подбоченивается! Орёт в лучших базарных традициях…
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   — Не ссорьтесь, — просила Любовь, подбирая халат с пола. — У меня сердце от этого заходится. Нельзя же так. Нехорошо… Крепкая, новая одежда. Я тебе благодарна, Андрей. Признательна.

   Она расправила халат, застегнула его на все металлические грубые пуговицы и уложила в шкаф бережно,

   словно вещь эта была хворой,

   а взрослая дочь Цахилганова цедила сквозь зубы, сдерживая слёзы:

   — Расщедрился. Наконец-то. И как только тебя не вспучило, от такой доброты! Как не разнесло? Не понимаю.

   — Стеша! — сжал кулаки Цахилганов. — Остановись сейчас же! Ты невменяема. Люба, останови её! Она меня раздерёт в клочья… Это не дочь, а какая-то…

   — брысь — говорю — брысь —

   рысь, понимаешь!

   Но дочь тут же заорала гораздо громче него, сняв с ноги тапок и размахивая им:

   — Тебя, тебя как не разодрало всего от такой непомерной денежной траты? И как только не разорвало тебя!.. Ну, погоди же: ра-зо-рвёт!!! Так, что сам себя не соберёшь… За издевательство над всеми хорошими. И за пресмыкательство перед всеми нехорошими! Вот.

   — Ой! Ой! Ой! — нарочно смеялся побледневший Цахилганов. — Я тушуюсь! Смят тапкомётными войсками. Сражён! И падаю замертво. И дрыгаю ногами в предсмертных корчах, порчах и параличе… А ну, марш в свою девичью светёлку! И чтобы носа оттуда при мне не высовывала!

   Начётчица…
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   Цахилганов не спешил возвращаться из прошлого. Самохвалов же в это время что-то толковал ему, жизнерадостно шепелявя.

   — …Да наказал бы ты своему шофёру, он бы на толкучку смотался! — советовал, советовал он. — И через два часа самых разных халатов у тебя в палате было бы больше, чем у турецкого паши. Если, конечно, на фирменные магазины тебе тратиться неохота… Что ж ты самых простых действий выполнить не можешь? Впрочем, Барыба предупреждал…

   — О чём? — Цахилганов морщился, пытаясь понять, какой именно разговор они с Сашкой ведут.

   — О чём, о чём. О том, что глючишь ты теперь по-чёрному. С ума зачем-то сошёл…

   Но Цахилганов уже снова ничего не слышал, разглядывая, как зажёгшийся фонарь за окном раскачивается на ветру и водит пучком света по чёрному стеклу, будто оранжевой тряпкой.

   Тот же свет странно блуждал над Любиным спокойным лицом, то оживляя его, то мертвя.

   И — снова — мертвя — и — снова — оживляя.

   — …Эй! Разрешите войти! Тук-тук! — Сашка жёстко колотил костяшками пальцев по цахилгановской спине: —…Второй раз спрашиваю: на ночь домой поедешь или тут останешься?

   — Останусь. Лень тащиться.

   — А знаешь, чем медсёстры у кастелянши занимаются? — Сашка, посмеиваясь, прислушивался к шуму за стеной. — Спиритизмом! Блюдце втихаря крутят… Я, конечно, готов поверить во всё. Даже в то, что им удаётся вызывать дух мёртвого Менделеева на самом деле. Но в то, что битый час Менделеев способен разговаривать с этими тремя набитыми дурами…

   — не — поверю — ни — за — что.
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   Цахилганов тоже посмеялся немного,

   забывая тут же причину смеха.

   — А то пошли ко мне! Прямо сейчас и начнём, — предложил Сашка. — Я понимаю, у меня не ресторан, хоть и подвальчик. У Мишки здесь — чистилище. А у меня — преддверие ада! Но магнитная буря стихла ещё два часа назад. Только отдельные, слабые всплески действуют на сознанье. Так что, сейчас — не страшно: не обострятся в морге твои заморочки. К тому же, ты у меня там был уже пару раз, и ничего… Ах, люблю я свой подвал! И, представь себе, — за стерильность: у меня там всё очищено от глупых человеческих иллюзий. И даже от посещений главврача — он туда никогда не спускается. Боится, а вдруг там свет погаснет. Как бы не заорать со страха. Начальнику это не прилично… Айда, правда!

   Сашка весело потирал руки, предвкушая нечто занятное, и в жёлтых неспокойных глазах его плясали мелкие смешливые искры.

   В нерешительности Цахилганов оглянулся на Любовь: идти — не идти?

   — …Дух Ста-а-алина, ты зде-е-есь? — доносилось меж тем из-за стенки заунывное и едва слышное завыванье, оно однако усиливалось: — Приди-и-и!.. К на-а-ам…

   Приди, мы ждём тебя…

   — Вот-вот Сталина пытать начнут, — Сашка припал к стене ухом. — Дождался возмездия Сосо: дух Сталина — в постсоветской реанимации!

   От одного только вида наступившего обнищанья любой стальной исполин сокрушится — и рассыплется…

   — Всё закономерно. Гигантские дробления и распады вызывают к жизни тиранов… — забормотал Цахилганов, впадая в рассужденья с самим собой. — То есть, сеятели невероятного разора готовят приход соответственного тирана,

   — чем — больший — разнос — ими — устроен — тем — свирепей — тиран — грядёт —! —

   а не будет сеятелей разора — не будет тиранов… Ведь так?
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   Невидимый Дула Патрикеич озадаченно крякнул где-то поблизости,

   — носитель — татуированного — изображения — на — сердце — своём —

   видно, было ему что сказать по этому поводу. Однако легкомысленное присутствие Сашки всё же сковывало старика. Но само пространство в палате было уже заметно раздражено. И Цахилганов покивал, понимая Патрикеича без слов.

   — Предвижу, что ты скажешь. Всё так, старик, — то ли думал только, а то ли проговаривал Цахилганов. — Не будет своего тирана, чужой найдётся… Так ведь сами-то русские уж давно в тираны не годятся! То полунемцам эту миссию уступают, а то — грузину: чужим, чужим… Попробуй, возрази мне, вечный страж! Только чужой и придёт, на русскую, согбенную вечно, шею… Ну и как, есть нам смысл мечтать о своей сильной руке? Да нет, никакого.

   — Эк тебя заносит!.. — поразился Сашка. — Бр-р… Как не от тебя слышу. Впрочем… Поколение, которое плыло в корабле и долбило в нём же пробоины, должно пострадать от кораблекрушения первым. Прежде всего хрустнули наши хребты и черепные коробки! Я — про распад Союза говорю, калека! Мы же сами и повредились от того… Тьфу ты,

   — как — всё — же — заразен — чужой — бред — природа — бреда — пожалуй — инфекционна…

   — А я что-то сказал сейчас невпопад? — не понял происходящего Цахилганов.

   — Нет! — глумливо завращал желудёвыми глазами Сашка. — Ты пукнул.

   — Серьёзно?

   — Серьёзней некуда. Звук произвёл! Не один…
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   — …Ну, идёшь ты ко мне? В моё царство смерти? — поторопил Цахилганова Сашка.

   — В покойницкую? Теперь?!. Не хочу, — помотал головой Цахилганов и развернулся на табурете лицом к Любе. — Дурак я, что ли? И без того тошно. Отвяжись.

   — Да не угрызайся ты! — хлопнул его по плечу Сашка. — Всё в порядке — всё идёт своим чередом. Здоровый будет больным. От-ве-чаю!.. Живой будет покойным… Что ты выражаешь мне спиной всяческие укоризны, будто остаёшься на земле здоровым и живым навечно, в отличие от близких? Ничем и не перед кем ты не виноват, потому что тебя — успокойся! — ждёт то же самое! В точности!.. Ну, сам финал будет выглядеть немножко иначе. Прав Барыба: у каждого характера — своя судьба, а у каждой судьбы — свой диагноз, собственный. И прав также я: у каждого диагноза — своя судьба, ибо изначально здоровых людей не бывает. Но разве мы, такие разные, избежим одной и той же смерти? Нет, друг мой Цахилган. К счастью, нет.

   Курносая — на — всех — одна — и — хороша — она — самая — совершенная — демократка — тем — что — никем — из — нас — не — побрезгует.

   — …Дух Ста-а-алина, ты зде-е-есь? — снова донеслось из-за стенки в наступившей тишине. — Отзовись!

   — Слушай, эти мистические курицы мне решительно надоели! Зазывалки тоталитаризма… Нещадно гоняет их Барыбин за такое сообщение с бесовством,

   потому как с оздоровлением людей оно несовместимо, видите-ли,

   а они опять за своё. Ох, не к добру эти вопли…
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   Сашка выхватил из-под медицинского стола пустую трёхлитровую банку, осмотрел её с подозрительностью, понюхал — и, приставив дном к стене, припал к стеклянному горлу.

   — Я зде-е-есь… — гулко завибрировал его голос в прозрачном пространстве, сообщая жуткие, заунывные звуковые колебания стене. — Иду-у-у! Это ты, кацо, зовёшь меня-а? Пачему тонким голосом? Голосом кастрата… Мой преданный Серго, не вижу тебя. Одни какие-то старые бабы сидят… Где вы нашли таких страшных баб, друзья мои?! Ведьмы тут одни… Вылезай, Серго, хватит прятаться в своём гробу. Вместе мы поотрываем их глупые головы: в целях… перевоспитания!

   За стеной рухнуло. И треснуло. Хлопнула соседняя дверь. Дробный топот каблуков пронёсся по коридору вдаль. Сашка, склонившись, ставил банку на место.

   — Там, по-моему, обмочились… Да! Всё течёт, — вздохнул он, выпрямляясь. — Всё меняется,

   — быстро — меняется — местами —

   и, видишь, пустяка иной раз достаточно, чтобы обменные процессы в обществе ускорились. Чтобы люди стали двигаться гораздо живей! А жизнь, как известно, в движении! Вот тебе — положительная роль стрессов. И Сосо по этой части был непревзойдённый мастак! Ускорял процессы в масштабе страны. Не давал дремать обществу. Ой, не давал!.. Всё, конечно, зависит от личных качеств человека. Вот, серьёзный Барыба пытается отучить больничных тёток от спиритизма — годами! И без толку. А мне, разгильдяю, трёх минут на это хватило. Просни-и-ись, Цахилганов!..

   Сонная тетеря, совсем осоловел.

   
448

   — Ну, ты не очень-то, — оглянулся Цахилганов на Любовь и прокашлялся. — Лихачишь тут. Резвишься не по делу.

   — Да ла-а-адно!.. — толкнул его в плечо Сашка. — Пока мы — живые, пойдём, расширимся. А то потом поздно будет… Значит, предпочитаешь мучиться без сорокоградусной хорошей анестезии, но — среди живых. Только… ты ведь — среди временно живых! Временно живой Цахилганов!.. Смотрел я в журнале назначений, какой коктейль замысловатый твоей Любе Барыба назначает! Ай да ну. Трясётся он над ней… А ведь ни мне, ни тебе он, зараза, такого хорошего ухода из жизни не обеспечит,

   — заколет — баралгином — как — последних — собак — до — шишек — болячек — и — коросты —

   кстати, как твой Чак?

   Самохвалов сел на кушетку, бросив ногу на ногу, и теперь посматривал на Цахилганова,

   удобно откинувшись к стене.

   — Санёк! Ты свихнулся?

   — Разумеется! — весело согласился Самохвалов, поигрывая пальцами. — В ненормальном обществе быть нормальным — не нормально. А что?

   — …Моего Чака нет на свете уже одиннадцать лет!!! Он сдох давно, — недовольно толковал Цахилганов. — Я его сам на бульваре Коммунизма зарыл. Под топольком.

   — Дурак. Я про фирму. Про твою капиталистическую фирму «Чак».

   Она-то ещё не погребена? Не зарыта — в бульвар Коммунизма?
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   — …Фирма? — приходил в себя Цахилганов без особого удовольствия. — Фирма делится на дочерние. Чего ей сделается?.. Индустрия разврата пашет, как бешеная. Клиентура прибывает. Молодёжь хватает товар на лету.

   — И к нам в морг она прибывает. Клиентура твоя. Прямиком. С развинченной психикой… Нынче к вечеру такую красотку привезли! Новенькая — я те дам… Венера Милосская по сравнению с ней — так: инвалидка безрукая. Фуфло голое. Плоскодонка. А эта… Глаз не оторвать, какая покойница! Волосы — смоль, водопадом до… Молоденькая. Веночки себе порезала. Но аккуратно покромсала. — Самохвалов всё теребил тесёмку на запястье. — Кожа белейшая: очищенный кальций! Вот увидишь. Покажу, так и быть… Да ты не дрейфь! И мы там лежать будем, со дня на день, на тех же самых оцинкованных столах! Может, ещё и раньше тех, кто нынче при смерти… Оно же — как? Сейчас жив, а через минуту — каюк… А покойники, они безобидные. Никому не грубят. Покладистые ребята. Главное, молчат всё время! И ничего от тебя не требуют… Нет, что ни говори, а самые совершенные люди — покойники,

   они избавились от своих недостатков, от всех вредных привычек, разом,

   идём к ним!..Я бы лично женился только на покойнице, если бы такое было возможно. Ибо покойница близка к идеалу жены даже больше, чем глухонемая!

   — Да ну тебя. Киник, — передёрнулся Цахилганов. — Не пойду я никуда. Оставьте вы все меня в покое,

   я думу не додумал!

   — А где же покой, как не в морге? Тебе, значит, как раз туда… Там завершается любая дума, друг мой!

   Именно — там, тара-рам, тара-рам…
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   Сашка потешался над Цахилгановым,

   не обращая на Любовь ни малейшего внимания:

   — Какой-то ты трепетный стал! Не узнать. Гляди, как тебя всего… мурзит. Откуда-то появилось здоровое, банальное отвращенье к смерти.

   — Наверно, восстановилось, — брюзжал Цахилганов. — А ты… постарел, Санёк! Совсем седой стал… Чего зубы-то не вставишь? Жених вечный. Одни пеньки торчат, да зуб передний, как жердь, выпирает.

   Сашка тут же припал к настенному зеркалу.

   — Что стоишь, качаясь?.. — пел он, так и сяк раскрывая рот и трогая зуб с осторожностью. — Да, как бы и этот не потерять… Слушай! Они там, у кастелянши, вечно выдают мне самые старинные халаты, — жаловался он, изучая себя. — Им нравится наряжать меня, как опереточного дурачка. Не уважают! Бантов навязали… А, ладно: мне всё до лампочки, вообще-то,

   — хоть — бы — хрен — рубаха — нова — и — порвата — хоть — бы — хрен — хоть — бы — хрен — девчонки — любят — и — не — любят — хоть — бы — хрен!

   Сашка сплясал чуток перед зеркалом и крепко притопнул ногой:

   — Ну как, идёшь на выпивон?

   — …Нет.

   — Ну и дурак.
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   Цахилганов морщился. Легкомыслие Самохвалова его задевало; оно казалось и неуместным, и… неуважительным будто.

   — Тебе, Саня, просто необходимо в стоматологию, — вздохнул он.

   — Зачем?! — удивлялся прозектор, возвращаясь на кушетку. — Я ведь почти не шепелявлю, верно?.. Ну, была уже у меня, была великолепная челюсть! Была — дорогущая!.. Только природные зубы мои, они же слегка вперёд выдавались, помнишь? — А мне челюсть покрасивше соорудили; отвесную. Мучился я с ней недели две! Язык во рту не умещался,

   прикушенный кончик наружу высовывался всё время, будто у кошки, при вскрытиях за себя даже неудобно было,

   к тому же — десна, как пятка, натиралась… В общем, шёл я как-то поутру из хлебного магазина, шёл, шёл… И так мне собственый язык прикусывать надоело, что выдернул я её, эту изумительно дорогую челюсть! И в крапиву забросил. С досады. Где-то там, под забором, второй уж год валяется, если только кто-то не подобрали и не надел, конечно, для форса… Отличного качества челюсть была! Но я… в таком невзыскательном обществе каждый день нахожусь, что мой вид там никого не волнует! Даже дебила санитара…Ох, Цахилганов, хоть ты-то, ты —

   вертопрах — кутила — махровый — аморал —

   не учи меня серьёзному отношению к жизни…

   Не всё ль равно, каким подыхать — хорошим иль скверным? При полном параде — иль полным дерьмом?

   Гниют все одинаково…
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   Помолчав, Цахилганов возразил без особой охоты:

   — Но ведь нетленные есть…

   — Так всё равно же — мертвецы! — весело откликнулся Сашка. — Ноги-то у них не ходят. И руки не двигаются… Они ещё при жизни так себя заморили, что иссохли до последней степени, там и тлеть-то нечему… У смерти, брат, ни конкурса нет, ни отсева. Принимаются — все! И праведников она забирает так же охотно, как и подлецов…

   — Вот Барыбин, герой, всю жизнь борется за жизнь, — продолжал Сашка. — А что она такое? Предательница. Человек её любит, надеется на взаимность. Но она его неизбежно выпрет под зад коленом. Использует и выкинет во тьму небытия; в отвал, как отработанную породу… Человеку изменит жена, от него может отказаться мать, детки покинут. И только смерть — единственно она — берёт любого в свои объятья — навсегда. Уж эта — не предаст, эта — не изменит. Она одна — вернее всех и всего на свете. И с нею одной остаётся человек навечно… Так отчего же мы не ценим её, самую надёжную? Самую небрезгливую,

   умеющую ждать, как никто другой?!..

   — Да ну тебя! — терял терпенье Цахилганов. — Ты всё это назло говоришь. Нашёл время, когда надо мной можно издеваться…

   — Какая издёвка?!. Вот, покинут тебя, допустим, самые родные люди — а она одна найдёт, и подберёт, и обнимет, и успокоит. Обязательно! Не отвернётся она от человека. Знает: по-настоящему мы принадлежим только ей. Вот за что я её уважаю.

   …Кто придумал, что человек рождён для счастья? Он рождён для смерти!
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   Да, участия и сочувствия от Сашки ждать было бесполезно. И Цахилганову оставалось одно — самому погрузиться в несусветную сердобольность.

   — Может, денег тебе на зубы дать? — похлопал Цахилганов себя по нагрудному карману. — У меня кое-что как раз с собой. Тыщонку-другую в зелёных могу подбросить сей же миг. Сколько там один зуб стоит?

   — Зачем тебе?

   — А я на тридцать умножу.

   — Да нет, с деньгами у меня порядок, — скромно теребил прозектор мелкие завязки на запястьях. — У меня денег курвы не клюют. С некоторых пор, Цахилганов, и я весьма хорошо лажу с большими суммами. В отличие от Барыбы… А ведь и ему можно было бы так же заколачивать! Может, и поболее твоего — и моего.

   — Да ну? — не поверил Цахилганов.

   Оглянувшись на дверь, Сашка подался к нему

   и заговорил тише:

   — Выходили на меня сказочно богатые люди! Очень влиятельные, заинтересованные в том, чтобы Мишутка подачу кислорода, за большие деньги, кому надо — отключал бы. В своей реанимации… Вот, скажи, не один ли хрен, когда кто подохнет, раньше ли — позже?

   Большие — деньги — за — маленькое — сокращенье — жизненного — срока — за — освобожденье — от — жизненных — пут — и — неурядиц — за — амнистию— можно — сказать!..
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   Цахилганов опешил и даже отстранился от Сашки:

   — …Какой убийца из Барыбина, ты что? Не смеши. Он и клопа за деньги не раздавит. Нашёл наёмника…

   — Глупости. Обошёлся бы он и без всякого убийства! Спроста! Уж за безнадёжных-то можно было брать спокойно! — возмущался Самохвалов. — Он же целых три — три! — таких вернейших случая пропустил, раззява. Бесплатно люди скончались… Тысяч пятьдесят валютой сейчас бы у него в кармане валялись, причём ни за что ни про что: за чью-то естественную кончину…

   — Надо быть идиотом, чтобы предлагать такое Барыбину.

   — А я им и был! Идиотом в ранге посредника… Нет! Они, реаниматоры, нищие, но гордые. В отличие от нас, циничных! И всё время порицают грех гордыни… Семью свою на пареной свёкле, на крупах держит — исключительно из праведности. А то, что любая праведность нынче для близких твоих боком выходит… Бедная Марьяна! Преет, пухнет, квашня, в китайском вреднейшем, безобразном поролоне. На башке носит какое-то воронье гнездо! Из нутрии, погибшей от старости в самом грязном болоте ещё на заре века. В ушах у неё — болты из нержавейки. На шее — оргстекло… Ну, не преступник ли этот Барыба перед своей семьёй?!.. Боречка его, то есть — наш, вечно в деньгах нуждается. Мальчишке, правда, я кое-что подбрасываю, напрямую… Вчера ему магнитофон портативный купил — чудо!..

   Цахилганов, снова вспомнив Боречку Барыбина, затеребил бороду — и поёжился.

   Раздвоенный подбородок… Раздвоенный подбородок! У Боречки. И — крупные, с мягким цинковым блеском, глаза. Чего уж там…
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   — …Сашка, в чём смысл жизни? — обернулся вдруг Цахилганов. — Помнишь, при Советах мы только и делали, что мучились: «В чём смысл жизни, в чём?» А теперь перестали спрашивать! Все!.. Некогда стало,

   — в — общей — погоне — за — баблом…

   — Да нет его, никакого смысла, разумеется, — пожал плечами Самохвалов и вздохнул. — Какой смысл рождаться, если всё равно окочуришься? Что толку, допустим, был воробей такой-то на свете — или не было его? Ну, разве что мошек определённое количество склевал. И всё! Набил желудок, прежде чем сгнить — хорошо. Не набил — хуже. Ну, размножился попутно. А не размножился — тоже не велика потеря: какому-то неродившемуся птенцу помирать в муках и корчах не придётся… Так и человек. Удалось ему, коли уж он родился, прожить с наибольшей земной приятностью — вот он и молодец! В страданиях же пребывать — полная бессмыслица… Он же, человек, и религии-то напридумывал для того, чтобы у глупого была возможность бессмысленность своего неизбежного страданья оправдывать! Это — для тех, которые по никчёмности своей ничего приятного для себя создать не могут: для немощных… А бессмертье души — чушь. И я ведь, заметь, наличия души не отрицаю! Я только говорю: если материальная часть человека распадается, истлевает у нас на глазах — не значит ли это, что и с невидимой частью его происходит то же самое? Смерть — есть смерть. Она — явление комплексное… Верить в вечную жизнь души — всё равно, что… верить в вечную самостоятельную жизнь селезёнки при остановившемся сердце.

   — А кто это сейчас проговорил… — насторожился Цахилганов, оглянувшись,

   — зеркало — было — пустым.

   — Что именно?

   — «Видимая суть временна, невидимая же вечна».

   Сашка обвёл взглядом палату.

   — Никто не проговорил, — легко определил он. — Тем более, что серьёзных доказательств нет — вечности невидимого. Ни-ка-ких, мой друг!
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   Но Цахилганову это, как ни странно, не понравилось:

   — …Допустим, смерть — распад всего на фрагменты. А если запустить программу дефрагментации души,

   — восстанавливаясь — душа — восстановит — своё — тело —

   как тебе такая мысль?

   Сашка рассмеялся, легкомысленно поправил тесёмочный бант на затылке. И разрешил:

   — Не катит твоя идея, но ты потешь, потешь себя сказкой,

   ибо сказка, даже научнопопулярная, тоже есть продукт человеческой жизнедеятельности,

   только много ли ты видел аскетов, которые бы молодели на глазах, совершенствуя душу? Психику, то есть… И куда ты отнесёшь в таком случае симптоматические психозы? При ревматической хорее у больного — эйфория, при ревматизме сосудов — депрессняк, а при желтухе — раздражительность с озлобленностью. С чего бы это?.. Определённое заболеванье, мой друг, меняет состояние души определённым, давно изученным, образом! Меняется тело — меняется душа… Следи за телом, душе будет легче! Тогда и с онейроидным возбужденьем своим справишься! В общем, спасительная выпивка ждёт тебя, больной Цахилганов! В самом тихом, в самом мирном и спокойном месте Карагана…

   Пришедший легко, Сашка ушёл так же —

   напевая с переливами:

   — И за-арезал сам си-ибя: ви-и-сёлый рызга-а-вор…

   — Вор… — машинально повторил Цахилганов.

   Вор — вор — чужого — счастья — не — состоявшегося — по — твоей — вине…
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   Для чего пребывает на земле человек? Для кого?..

   — Степанида! Начинаем жить хорошо. Как ты хотела. Жить для нас, троих. Друг для друга! Я так решил… Обещаю: теперь никаких компаний. Никаких знакомств. Никаких ночных отлучек. Больше ты своего отца таким пьяным, как вчера, не увидишь.

   — О-ой! Да уж не собрался ли ты выколоть мне глаза?!. — дочь не перестаёт гладить наволочку старым утюгом. — Ты маме лучше это пообещай. Она тебе обязательно поверит. Все твои слова она любит…

   Ценит их! Очень!..

   — Ругаться больше не будем, Стеша. И в знак наступившего мира я объявляю: отныне не только мама, но и ты можешь носить любые украшения твоей бабушки. Они — в её шкатулке. Там. За стеклом.

   — …Какой бабушки? — замер утюг на весу.

   — Здрастье! Твоей родной бабушки Анны Николаевны! Уж она-то знала толк в изящных штучках.

   …Тайком я перебирал их в детстве, Степанида,

   — анемичные — камеи — обточенные — части — мёртвых — костей — воспалённые — карбункулы — перлы — выковыренные — кем-то — из — живой — слизи — и — трупики — стрекоз — задохнувшихся — в — жёлтой — смоле —

   все эти милые вещицы, так необходимые женщинам для обрамления своей красоты…

   Дочь задумчиво трогает блестящую подошву утюга наслюнявленным пальцем, тихо шипит металл…

   — Вот именно. Она была старая красотка, а не бабушка, — мрачнеет Степанида. — Умерла и обиделась. Сердилась у себя в гробу, что лежит без побрякушек!

   В самом деле. Анна Николаевна упокоилась с лицом весьма недовольным. Да и перед смертью не торопилась раздаривать что-либо…
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   — Так. Попробуем не раздражаться, — уговаривал себя тогда Цахилганов. — Ты у нас не бесприданница. А Люба к золоту равнодушна…

   — Ещё бы! У неё нарядов под золото нет.

   — Не бухти! Пора тебе примерить бабушкино ожерелье. С синими камнями.

   — Ага! Хитрый! У меня от него какая-нибудь болячка на шее выступит… Не обижайся, папочка,

   — Стеша — тоже — старается — сберечь — мир — в — семье — изо — всех — силёнок —

   но… бабушка так их любила! Их! А нас с мамой — нет. Поэтому у нас с её шкатулкой — несовместимость.

   — …Мне что же, выкинуть её в окно?

   — Ага! Только перед тем, как выбрасывать, — не оборачивается, сутулится дочь над гладильной доской, — поставь под форточку свою крокодилицу. У которой грудь, как спина. Пусть она раскроет свою фарфоровую пасть пошире… Эта хищная животная и цепочками не поперхнётся. На ней даже прыща от чужого золота не вскочит.

   — Стеша!..

   — Что?!

   — Палёным пахнет.

   — Пахнет, пахнет! — высморкавшись в только что проглаженный платок, снова берётся за утюг Степанида. — Давно уже…

   — пахнет — палёным.
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   Старый разговор, звучащий в палате, прервался шумом и грохотом за дверью. Там свалилось в переполохе что-то металлическое, тяжёлое, громоздкое.

   — Выпустите меня!.. Не мешайте мне! — опять мчалась по коридору, мимо сестринских постов, крошечная оголтелая старуха. — Не лечите!..

   Но громкий топот множества ног, как и прежде, настигал её неумолимо.

   Цахилганов почувствовал резкое желанье выскочить,

   схватить за шиворот старушонку,

   вопящую пронзительней милицейской сирены,

   и выкинуть на улицу, за дверь, как тряпичную куклу.

   Взяла моду, старая, добегать до этой именно палаты и вопить именно в этой точке больницы.

   — Пожалейте! — навзрыд плакала и металась старушонка. — Не мешайте! Дайте исстрадать! Самой!.. А то — детям моим избывать грехи мои!..

   Затем зычно закричала медсестра:

   — Да что она у вас носится по чужим отделениям, как заводная? Транквилизаторы, что ли, вы там экономите?..

   — Под языком она их прячет, выплёвывает потом!.. — ответили ей сразу несколько запыхавшихся голосов. — А то в туалете всё выблюет нарочно.

   — Колите тогда!.. И нечего по этому крылу бегать с выпученными глазами всем отделением. Мечутся вечно не там, где надо. Как кошки без мозжечка. Дурдом, а не реанимация…

   — Наладились… Никакого покоя нашим больным нет.

   — Вот именно…
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   Странно, что Люба не слышит даже самых пронзительных криков. Искусственный покой её так глубок,

   что по сути она…

   от-сут-ству-ет.

   — Лишают страданья, глупые люди. Зачем!.. Лекарствами — лишают страданья меня, — билась старуха в чьих-то руках и сопротивлялась.

   Но тонкий, подвывающий плач её уже удалялся по коридору в обратном направлении.

   — Люди! Да зачем же вы делаете так, чтоб грехи мои на их судьбы легли, — всё тише рыдала старушонка. — Дети! Как же вы грехи мои тяжкие на себе по жизни потащите, внуки-правнуки милые мои?..

   Все тащут. И ничего…

   — Давно бы в психушку её отправили! — раздражённо советовала кому-то медсестра с накрашенным ртом. — Она бы там, под аминазином, не только все грехи свои забыла, а как тятю с мамой зовут, не вспомнила бы! Жила бы себе в голубом мире, баушка эта… Эх, садисты! А ещё с высшим образованием…

   — Вон, узелок её упал. Подбирайте! У нас главврач ходит, а тут… Ну, цирк.
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   Потом Цахилганов долго сидел в безмолвии,

   он сам, тот, Внешний, подевался куда-то, исчерпав, должно быть, все свои доводы, обвинения, разоблаченья.

   Видно, Солнце угомонилось на время. А может, это Сашкина бесцеремонная весёлость распугала звучанье чужих мыслей. Тихо было и за стеной, у кастелянши.

   Он включил ночник на больничной тумбочке,

   погасил верхний свет.

   — Где она?.. Мы хорошо жили… — протяжно сказала Любовь. — Пока ты не впустил её в дом… Мы — жили. Хорошо.

   — Да, Люба… — обрадовался Цахилганов. — Счастливым я был только тогда. А потом… А потом я просто баловался. Даже не знаю, зачем. Понимаешь, важно было выбрать всё из окружающей жизни, до дна. А она не нужна была, наверно, та — наружная,

   — окружающая — человека — осаждающая — досаждающая — и — поражающая.

   …Мы бы с тобой жили ещё долго, если бы я… Долго-долго. Хорошо жили бы, если бы…

   Но я, к счастью, наказан, Люба. Я ещё не говорил тебе об этом. Я, Любочка, носитель мёртвых…

   Мой организм, Люба, вырабатывает мёртвые сперматозоиды. Род Цахилгановых пресечён природой… Может, всё обойдётся этим? И смерть не отберёт тебя у меня? Тебя и Стешу…

   Она далеко. Стеша… И её как-будто затягивает

   в некую роковую воронку.

   Что с ней сейчас? Как она?..
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   Крошечная Степанидка с растрёпанными косицами жмётся к стене. Она стоит в коридоре,

   — там — где — встречала — Цахилганова — грозная — бабка — с — хлёсткой — резиновой — авоськой — в — руках —

   и одна нога у Стеши в полосатом шерстяном носке, а другая — босая.

   — …Я тебя ждала. А ты не приходил всё время.

   Она держит листок с нарисованным синим треугольником. В углах его — по мелкому существу. Они похожи на мух, но с человеческими крупными глазами в частоколе растопыренных ресниц…

   — Я ждала тебя. Показать. Это ты. Вверху.

   — …Надо же! Кто бы мог догадаться. Очень похож!

   — Я ждала… Это я. А это — мама.

   Люба —

   из спальни выходит заранее жалеющая всех Люба,

   — не — умеющая — только — жалеть — себя — выходит —

   с недочитанной книгой в руках.

   — Ты разве не видишь, Стеша? Папа хочет спать. Папа много работал.

   — В самом деле, — нетрезво соглашается, качается Ца-

   хилганов. — Грузный у вас папа… Папе надо поспать. И вечером быть на ногах! Дай пройти, крошка…
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   Маленькая Степанидка крепко обхватывает его колени, не выпуская из рук рисунка:

   — Нет! Не уйдёшь больше никуда. А будешь ночью не приходить — выгоню! И зачеркну. Чтобы мама не плакала…. Я тебя ластиком тогда сотру. Насовсем.

   Цахилганов морщится с похмелья — мучается и подталкивает дочь в спину:

   — Стеша! Будет так, как мне надо… Всё. Завязали. Иди к себе,

   вместе со своим поучительным рисунком,

   не командуй…

   — Нет! Не завязали! — Степанида плачет трубным низким голосом и отрывает верхнюю часть треугольника вместе с «мухой». — Всё! Нет тебя!

   Она трубит, растирает слёзы по лицу и топчет,

   топчет ногою в носке

   обрывок бумаги.

   — Вот тебе! — ревёт Степанида. — Уходи тогда совсем!.. Построй себе избушку из снега, во дворе, и там живи. Один! А с нами не живи больше…

   И вдруг Цахилганову становится невероятно,

   невыносимо обидно.

   — Ты?! Выгоняешь?! Меня?! Из моего?! Дома?! Умная какая… — кричит он срывающимся голосом. — Самой пять лет, а уже — умная! Я — здесь живу! Заруби на носу. И это ты — иди отсюда и строй себе избушку во дворе! Из снега. И там живи. Если тебе тут, у меня, не нравится!.. А я буду жить у себя, как я хочу!
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   Он даже легонько, но жёстко, толкает ревущую Степаниду в плечо —

   раз, ещё раз и ещё…

   И вдруг она перестаёт плакать.

   Степанида грозно хмурится, выставляет ногу вперёд.

   — Кому сказала? Живи там! — хрипит она и, поднатужившись как следует, толкает его двумя руками.

   Самое нелепое, что Цахилганов не удержался тогда на ногах. Он рухнул под вешалку, больно ударившись локтем. И в голове у него загудело.

   — Упал, блин! Козёл, вонючка, — с удовольствием отметила Степанидка.

   Хладнокровно заложив руки за спину, она прошагала затем в свою комнату, высоко вздёрнув подбородок.

   — … Это — садик! Все они там, в садике, ужасно разговаривают, Андрюша, — торопится, суетится, поднимает тяжёлого Цахилганова Люба. — Прости её пожалуйста.

   — Ничего. Я сам…

   — Тебя знобит. Иди, ложись, я принесу грелку к ногам. И холодный компресс на лоб… Тебе аспирина?

   — Лучше сто граммов. Деловые переговоры были. Устал.

   — Хорошо. Сейчас. Тебя шатает… Подожди, сниму с тебя ботинки. Вот так… Вот так…

   
465

   Цахилганов не помнит, спал ли он сутки или несколько часов. Морщась от стука входной двери, он поправляет влажную марлю на лбу.

   — …Папа не проснулся? — спрашивает в прихожей Люба, сбрасывая босоножки. — Я ему кефира принесла. Давай будем лечить его вместе. Нашего папу.

   — Не будем! — звонко заявляет Степанида. — Его у нас нет… Я захотела, чтоб он уехал. Зачеркнула его и изорвала.

   В коридоре наступает тишина.

   — Куда? Уехал?

   — Как, куда? — удивляется Степанида Любиной наивности. И поясняет с большой важностью: — К жень-щине.

   — …К ккакой… женщине? — Любин голос падает от расстерянности.

   Степанидка хмыкает:

   — К жень-щине. К своей… К Зине.

   Потом, подумав, сообщает:

   — Она на Комсомольской живёт. Жень-щина. Зина.

   Сам он давно, давно уж забыл про неприступную журналистку,

   — с — бледными — как — смерть — и — жадными — как — смерть — загребущими — ногами —

   а эта пигалица помнит, знает, докладывает!

   — …Откуда ты это взяла? — осторожно изумляется Люба.

   — А мне мальчики показывали. Папа туда пошёл, а мы под дверью слушали. Наш папа там сильно кричал. «Люблю тебя, Зина! Дура! Дура! Люблю!» А жень-щина, Зина, кричала: «Нет! Нет! Нет!»… А он: «Да! Да! Да!»
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   Цахилганов срывает со лба давно согревшуюся марлю, говорит себе:

   — Так!.. — и опрометью выскакивает в коридор, высоко подтягивая просторные, домашние, трусы.

   — Ах ты, м-маленькая дрянь…

   Он хватает лёгкую Степанидку за плечи, поднимает её над полом и трясёт изо всех сил —

   так, что косицы мотаются из стороны в сторону,

   зато бесстрашно выпученные глаза её при тряске даже не смаргивают.

   — Ты будешь ещё сочинять враки про своего отца? Будешь? Будешь? Папа любит только маму!..

   Он всё трясёт и трясёт свою суровую дочь с мотающимися косами, но даже одинокий носок не сваливается с её ноги.

   Возвращённая наконец-то на пол, Степанида крепко встаёт. Она сердито срывает слабые коричневые банты с растрепавшихся кос и бросает их к ногам Цахилганова.

   — А дети сказали: «Твой папа ёгерь!» — объявляет она с вызовом. — Они надо мной смеются. Всё время. И стукают! По спине.

   — Они думают, папа — егерь? — пугается и бледнеет Любовь, прозревая скверный смысл искажённого слова. — Но… твой папа электронщик. По образованию.

   — Не егерь! А ёгерь!!! — упорствует Степанидка и сильно топает ногой в носке. — Ты не знаешь. Они дразнятся! Дети. Они всегда меня дразнят и плюют в меня! Нарочно… А у меня всё равно слюней больше. И соплей.
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   — Андрей, выпей валерьянки. Стеша, где второй носок? Андрей, ляг, положи на сердце компресс… Стеша? Стеша! Отстань от папы. Он болен… Ищи носок!

   Цахилганова, подтягивающего трусы всё резче, колотит озноб.

   — Мерзавка… Да это наше дитя ругается как извозчик! Подслушивает, понимаешь, выслеживает! А потом ещё устраивает грязные скандалы.

   — Иди, ляг, Андрей!

   Полежишь тут, как же…

   — Не буду тогда носок искать! — гневно кричит Степанидка. — Потому что!

   — Почему, Стешенька? — гладит её по спине, успокаивая, Любовь.

   — Потому что! Меня папа бил, — с важностью заявляет она. — Да!

   — От горшка два вершка — врёт! — обрадовался Цахилганов. — Врёт — на глазах! Ты видишь, видишь?

   А что дальше-то будет, а?!.

   — Он тебя не бил, Стеша, а тряс. Найди свой носок.

   — Не буду. Потому что!..Когда я вырасту, я его тоже натрясу! — твёрдо обещает Степанида и стискивает зубы. — С-с-ильно. Прес-с-ильно.
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   Он уже чуть было не лёг на свой диван. Но тут его выносит в коридор снова.

   — Вот! Твоя прабабка была такая же! — разоблачительно мотает пальцем перед девочкой Цахилганов. — Ты — вылитая прабабка! Та тоже занималась рукоприкладством, путейщица железнодорожная! Любила на досуге дать волю рукам и резиновым авоськам, в воспитательных целях. Ты вся, вся в неё!.. Хлещет родного отца, не переставая. А за что?!. Вырастешь — пойдёшь сваи вколачивать, как она!!! Потому что ничего другого из тебя, с таким скверным характером, не получится!

   Ты — в — жёлтой — куртке — с — кувалдой — по — вонючим — шпалам — будешь — ходить!..

   — Всё равно натрясу! — упорствует Степанидка.

   — Щас! Натрясёт она… Размечталась! Пигалица зловредная.

   — Не пигалица! Ты — пигалиц зловредный! Сам!..

   — Да отстаньте же вы друг от друга, — умоляет их Любовь, стискивая виски в бессилии. — Разойдитесь по разным комнатам. Пожалуйста. Ну, разве можно так всякий раз ругаться?

   И они расходятся — дочь и отец — надувшись.

   
469

   В одиночестве Цахилганов снова накладывает компресс — не столько на лоб, сколько на глаза — и напряжённо вытягивается под одеялом. Скрипнет ли дверь? Сейчас — или позже?..

   Люба, кажется, уже на кухне. Но оттуда — ни шороха.

   Спросит про жень-щину Зинку? Или появится на пороге комнаты с чемоданом в руках? И скажет: всё, больше не могу, сколько же можно терпеть такие униженья, я ведь тоже — человек –

   ты — изорвал — всю — душу — мою — в — клочья…

   Ни шелеста. Ни звука…

   Через три четверти часа из кухни доносится запах горячего кофе марагоджип, и ванили, и горячего молока.

   — Ну? Все успокоились?.. Пора ужинать.

   Люба? Ты не любила знать то, что тебе неприятно?.. Нет на это ответа. И уже не будет. Никогда.

   Часы с полнолунным медлительным невозмутимым маятником бьют в гостиной семь. Всё правильно

   — семь — время — правильного — ужина — в — правильной — семье — такой — как — у — них —

   у Цахилгановых…
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   Реаниматор Барыбин прошёл прямо к Любе. Прищурившись, он вгляделся во флакон на штативе — повернул регулятор, проверил пульс.

   — Иди домой, отдохни, — сказал он, занимаясь своими делами. — Главврач всё же остаётся на ночь здесь. Кстати, ты космат. На себя не похож… Расчёску, что ли, потерял?

   — Миша! — поёжился Цахилганов. — Что делать с Любовью? Я не смогу сказать «хватит лекарств». Потому что… Степанидка меня застрелит.

   Барыбин явно не слушал его. Но Цахилганов жаловался, раскачиваясь:

   — Она пообещала: если с Любой что случится… А ты знаешь её. Девчонка не промахнётся. Вот обнаружится если, что я, я так решил… Застрелит к едрене фене. И в тюрьму сядет с чувством выполненного дочернего долга. Я ведь не за себя боюсь, а за неё… Испортит свою же судьбу. И с кем я тогда останусь на свете?…Я только сейчас понял, Миша, какое же у неё было придавленное детство. Сколько, Миша, в душе её обид спрессовалось из-за меня, страшно подумать. Она ведь…

   всегдашнее унижение матери переживала тяжелей, чем…

   она ведь… вот-вот приедет.

   Я чувствую.
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   Явится. Сама. Без всякого вызова. И узнает, что Цахилганов дал, дал согласие на то, чтобы Любовь больше не жила…

   — Да брось, — отмахнулся Барыбин, отводя озабоченный взгляд от ручных часов. — У тебя мания величия. Кого Степанида и замочит, так это не тебя, а того энергетического паразита.

   …Влетела откуда-то из прошлого в современность, включилась старая программа борьбы с Чудищем. Страшные сказки оживают сегодня,

   — будто были созданы загодя как пророчества,

   и первыми против Чудищ поднимаются дети. Странно…

   — Она хочет вернуть страну народу, — вздыхает Барыбин. — Но Стешиной готовностью к подвигу наверняка воспользуется какая-нибудь политическая мразь… Продажная мразь, взбешённая оттого, что её никак не купят. А ты… Кому ты, Андрей, как персона и как личность, нужен? Масштаб-то твой какой? Мизерный… Ты сам в себя стреляешь — казнишь себя ежедневно оттого, что много для себя значишь! А жизни, то есть — Стеше, не до тебя…

   — Ты уж не накаркай. Про политическую мразь, — вздрагивает Цахилганов, плотнее закутываясь в халат. — После Любы она одна — родной мне человек.

   Одна! Родной! Одна!..

   — Погоди, — смущается и краснеет вдруг реаниматор. — Я сейчас. Только…

   Спешно отвернувшись, Барыбин отправляется по своим каким-то делам…
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   Должно быть, за окном слегка моросило, потому что свет одинокого фонаря был теперь подвижно-крапчат:

   его одолевала словно какая-то мошкара —

   мелкая суетливая мерцающая.

   Цахилганов подошёл к потемневшему окну. Ну и каков же итог напряжённо прожитого этого дня? Дарованного, дарованного ему для чего-то, несмотря ни на что…

   Понять — бы — для — чего — именно — дарованного — именно — ему — именно — здесь — в — Карагане…

   Он вновь запустил передуманое нынче по следующему, более тугому, убыстрённому кругу.

   …Скоро снова поднимется чёрная пыль Карагана. Как поднимается она с первых дней жары. Только теперь у Цахилганова взрослое дитя — юное женское существо с недовольно поджатыми губами.

   — Откуда у тебя волдыри на локтях?

   …Дремучий кавказец-тирщик кивает Степаниде и бесцеремонно забирает у посетителя-мужика третью винтовку слева:

   — Это — её.
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   Парафиновые свечи вдали пылают в ряд крошечными огоньками.

   …Весёлый студент Самохвалов держит над пламенем свечи ладонь. «Надо уметь не бояться мира!» И поднимает другой рукой фужер с тёмным вином…

   Степанида берёт винтовку с осторожной кошачьей грацией, откидывает косу на спину, опирается на локти — и не стреляет.

   Ласково горит пламя свечи под Сашкиной ладонью. Слабо шелестит Сашкин голос: «Ах, юные леди…»

   — Подожди, — волнуется Цахилганов. — Ты не правильно держишь винтовку. Ты прижимаешь приклад к ключице. А надо — вот так, к плечу…

   — Не смей меня учить, — того и гляди шарахнет его Степанида прикладом. — Тебе нечему меня учить. Отойди от меня,

   со своим гнилым опытом…

   И она снова мягко припадает щекой к ложу.

   Господи! Так держат скрипку, а не оружие!.. Цахилганов растерян. Он отходит к стене, в тень, под насмешливым, непонятным, мимолётным взглядом кавказца.

   А Степанида замирает. В тире тихо. И даже мужик перестаёт палить впустую

   по огромным жестяным мишеням.

   …Подсвечник — стоит — на — Житии — обезьяны — таков — ритуал — жечь — безбожную — парафиновую — свечу — на — животной — основе — человечества…

   Степанида целится прямо в их парафиновую свечу…
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   Зачем, зачем оно преследует Цахилганова, это смещение, это наложение временных пластов —

   его, постаревшего, глядящего в крапчатое окно реанимационной палаты?..

   Дикий джаз чёрных невольников, бессмысленный, хаотичный, звучит с магнитофона — и освобождает, освобождает, освобождает от канонов… И пламя чадит, чадит пламя свечи…

   — …Слышите ли вы, девушки? — шаманит Сашка. — Чувствуете ли движенье исторического маятника: от обезьяны — к человеку, от человека — к обезьяне?..

   Степанида целится в тонкий фитиль — в далёкую кручёную нитку, пылающую в прошлом Цахилганова. И он успевает заметить, как плавно, почти вкрадчиво, она отжимает спуск.

   …Пламя качнулось, словно от сквозняка, вытянулось, затрепетало. И Сашка, ойкнув, отдёрнул руку.

   Жёсткий хлопок выстрела всё равно раздался неожиданно. Парафиновая свеча погашена.

   — У-у-у… — проносится осторожный выдох подростков.

   Но вот новые пригожие студентки медленно бледнеют от «приворотного зелья». И горит уже новая не церковная свеча под Сашкиной ладонью.

   И Степанида в тире снова растирает руки, сильно прикусив губу.

   Она деловито гасит их выстрелами. Свечу за свечой. Все крамольные свечи — подряд,

   перезаряжая винтовку быстро и ловко…

   И на неё, стреляющую,

   неотрывно смотрит прищурившийся кавказец….

   Нет, так смотрят не на девушек. Так смотрят на игрока за картёжным столом, выигрывающего партию за партией. Или на будущего врага.

   …А те, пригожие — уходят молча, всегда — молча, унося с собою омерзительную боль мышц.
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   Пылает в цахилгановском прошлом неугасимая череда безбожных свеч. И целится — в них! — тонкая дочь его Степанида.

   — …Заходи всегда! — сдержанно приглашает её кавказец-тирщик.

   Надменная, та даже не оборачивается…

   А на улице солнце и сухой скорый, чёрный ветер, который хлещет караганской пылью по глазам.

   — У тебя кровоподтёк на ключице! Посмотри, Девочка! У тебя — синячище со сковородку!

   — Это не от винта. Кровоподтёк от двустволки. Там — отдача…

   Мальчик подвязывает смешную чёрную подушечку под подбородок, чтобы не натереть ключицу –

   как — под — горкой — под — горо-о-о-ой — пиликает — скрипка — в — далёком — прошлом — торговал — торговал — торговал —

   чтобы не натереть ключицу до красноты… До синяка…

   Мать — очень — боялась — что — без — подушечки — у — сына — может — образоваться — кровоподтёк!
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   — Вот, — вернулся Барыбин. — Я давно должен был отдать это тебе. Извини.

   Цахилганов мельком взглянул на безмолвную Любовь и деловито принялся листать синюю записную книжку с металлическими углами.

   Да, это был дневник, и что-то она, Люба, должна была писать здесь о нём.

   О ком же ещё?

   …Он никогда не спрашивал её, как она думает

   и как видит то, что просходит.

   И боялся, часто боялся, что однажды она вдруг обретёт голос, и скажет ему всё, и это будет страшнее любого судебного приговора.

   Но она уже не скажет — она глядит сквозь полуприкрытые веки в потолок.

   И кажется, что печальная Любовь знает, что ждёт всех близких ей людей…
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   Она лежит с таким лицом, словно давно устала тайно оплакивать всех, всех. И безвольным губам её оставаться теперь в этом скорбном изгибе

   вечно…

   — Но, Люба! Ты не уйдёшь, не объяснившись,

   — я — всё — прочту — и — пойму — сейчас — когда — ты — жива — ещё — Люба — молчальница — моя…

   Он торопливо открывал страницу за страницей, там и сям. Запись позапрошлого года, этого, пятнадцатилетней давности,

   — да — что — за — наважденье —

   девятилетней давности: «Non, — dit I’Esprit Saint, — je ne descends pas!»…

   Да. Теперь натыкался Цахилганов на одну-единственную —

   одну и ту же —

   фразу!

   Написанную в разное время, разными чернилами. На пожелтевших — и ещё белых листах! «Non, — dit I’Esprit Saint, — je ne descends pas!»…

   После каждой даты: «Non, — dit I’Esprit Saint, — je ne descends pas!»…

   Снова, снова, снова: «Non, — dit I’Esprit Saint, — je ne descends pas!»…

   «Нет, — сказал святой дух, — я не сойду!»
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   И это — изо дня в день повторяющееся — всё?!. Люба!

   Ты была сумасшедшей!

   Любовь сошла с ума…

   Она нарочно закрылась от всех. Даже здесь закрылась — французским. Зачем она так жила?..

   — Она щадила тебя, — Барыбин шевельнулся на кушетке, напряжённо моргая. — Предполагала, что заглянешь, прочтёшь и… И не допустила открытого упрёка. Даже здесь.

   — Значит, ты влез и сюда, — обернувшись, Цахилганов говорил это с горьким укором. — Влез, Мишка. Читал… Читал?!

   — Ну, — виновато признался Барыбин, отворачиваясь. — Прости. Я мог бы оправдаться, но… Сейчас прав ты. М-да, некрасиво.

   — Скажи мне, Барыба, для чего человек живёт?

   Барыбин пожал плечами:

   — Будто ты не знаешь.

   — Не знаю. Для денег? Для удовольствий?

   — Нет, напротив. Человек живёт для любви.

   Они оба посмотрели на Любовь одновременно — и оба заметили это.

   — Ладно. Всё… Водки! — решительно потребовал Цахилганов.
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   Весна в больничном дворе пахла карболкой, а ближе к прозекторской — формалином, хотя недавно прошёл большой холодный дождь.

   Ранняя ночь стояла над ними, идущими, угрюмыми,

   и над степью, притихшей перед тем,

   как забрать

   в свою глубокую тёмную глину — Любу. Любовь.

   …А потом — всех. Их всех. Рано или поздно. Потому — что — без — Неё — не — живут.

   Уводя взгляд себе под ноги, Цахилганов с чувством обозвал эту первородную, ненасытную, всепоглощающую почву так, как обзывают площадных женщин и неверных в дружбе людей. И тут же почувствовал сильное её сопротивленье.

   Земля не приняла грязных его сравнений —

   великая, тёмная, равнодушная —

   и вернула всю пошлость его мироощущенья —

   ему же.

   Природа оставалась вне его испорченности, маленькой, жалкой, заключённой только в нём самом, как в неком ходячем мешке, от которого скоро, очень скоро не останется и следа на земле.

   — …Ты всё же зря разговаривал с ней, — жалея Цахилганова, твердил Барыбин, идущий за ним след в след. — Не надо было. Я тебя предупреждал: опасно.

   — Мне — опасно? — остановившись, Цахилганов смеялся долго, отрывисто. — Это ей опасно, разговаривать с нами — с такими… Скажи, неужели весь этот земной мир вокруг был когда-то раем?

   И мы созданы — другими?
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   — …Любочка, нельзя, милая, так, целыми днями-ночами, обнявшись, смотреть, глаза в глаза, не вставая. Это опасно, ненаглядная моя. Потому что… ты чувствуешь, как обесценивается всё остальное на свете? Это блаженство обесценивает всё…

   Так — мы — пропадём — с — тобой.

   — Да…

   — А есть ведь ещё обязательства, друзья, деньги. Верно? Мы с тобой забросили все дела. Давно. И это уже… опасно!

   Невытертая пыль на телефоне, на полках, на столе,

   холодная плита,

   немытая посуда в раковине.

   Весь беспорядок вдруг становится виден им, двоим. Люба пугается, хочет выбраться из-под одеяла:

   — Отпусти. На минуту. Я должна, хотя бы сегодня, встать и что-то прибрать, сготовить. В самом деле, пора!

   — Куда ты?!! Не уходи, Люба. Я… Я не могу… тебя отпустить.

   — Это быстро. Только… поставлю чайник. Хотя бы — чайник! Можно?

   — Да! Но это же… так долго… Нет! Я умру без тебя, пока ты его ставишь. Чайник? Это целая вечность… Ты с ума сошла! Нет. Нет. Не уходи!

   — …Конечно, нет. Никогда. Не оставлю тебя. Никогда.

   
481

   — Она говорила, что не оставит меня никогда… — растерянно пожаловался Цахилганов, огибая тёмную лужу и спотыкаясь. — Она обещала, Миша. Когда я просил «не уходи», она подчинялась, всегда. Она и сейчас подчинится, я знаю. Только… я не могу пробиться к её сознанию. Понимаешь — не могу!.. Ты вливаешь ей в кровь то, что нас разъединяет… Ты, ты виноват в этом, Барыба. Ты специально блокировал её сознанье своими препаратами! Чтобы я больше… не пробился к ней! Никогда не пробился… Впрочем, прости. Мы с ней, конечно, давно существуем на разных уровнях — мы потеряли способность растворяться друг в друге.

   Она умирает от того, что мы больше не совпадаем…

   — Ох, Андрей. Тяжело стало с тобой. Ты, Андрей, как ребёнок…

   Цахилганова перекорёжило.

   — Во мне вообще много детского! — огрызнулся он, свирепея. — Разве незаметно?

   — Да что ты злишься всё время? — не выдержал Барыбин, останавливаясь посреди больничного тёмного двора. — Торчишь тут, орёшь, мешаешь всем. Тебя не должно быть здесь. В реанимации. И я обязан был не впускать тебя в палату… Думаешь, валандался бы я с тобой, если бы она тебя не любила? Как же! Нужен ты мне… Впрочем, она любила ведь не только тебя. Когда она ещё почти не бредила, мы разговаривали… И она всё вспоминала про какого-то мальчика, который бежал за машиной. Её отца, офицера, перевели тогда в Тоцк из Азии. Они переезжали в открытой грузовой машине, с домашним скарбом. А мальчик стоял на обочине…

   Мальчик и она не нашли потом друг друга, когда выросли. Не нашли!.. Представляешь?!..

   Она тосковала из-за этого. Сильно… Потом начался бред. Боязнь, что будет страдать Степанида.

   И… появилась птица.
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   — Ну, вспомнил! Детская любовь не в счёт, — раздражённо перебил его Цахилганов. — Охота тебе перемалывать глупости…И у меня было нечто подобное. Похожее, кстати. Стоит ли об этом сейчас… Что за темень, ничего не видно. Ты без фонарика, что ли, тут ходишь?

   Реаниматор не ответил.

   — Погоди, стой!.. А ты? Ты всё ещё любишь её, Барыба? Даже… такую?

   — Считай, как хочешь, — сердито отказался говорить реаниматор.

   — Нет, погоди! Ответь мне!

   — Отпусти. Рукав оторвёшь…

   — …Счастливчик, значит? — недобро щурился Цахилганов во тьме.

   — Кто?

   — Ты! Ты, Барыбин! Это ведь ты изрёк, что человек живёт для… любви. И лишь тем бывает счастлив.

   — Ну. Выходит так. Счастливчик, — реаниматор, шлёпая по грязи,

   — нет — какая — наглость —! —

   даже не стал отпираться.

   — Счастливчик. Да! — повторил Барыбин в ночи, за его спиной. — Тебе-то что?! Не всё равно разве? Тебе?..
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   Бледный фонарь — одинокое око — горит над крыльцом прозекторской.

   — Доктор где? — глухо спрашивает из темноты реаниматор Барыбин.

   Но здоровый мужик — в треухе, ватных стёганых штанах и фуфайке, всё долбит и долбит ломом в льдистое русло кривого ручья.

   — Эй! Александр Павлыч Самохвалов где, спрашиваю?!.

   Мужик медленно оборачивается. И утирает ладонью изрытое оспой лицо, похожее на сито.

   Одно веко у мужика не поднимается.

   Оно висит, приспущенное,

   будто в трауре.

   Но другое, огромное и бледное, одинокое око его, вдруг всходит пред ними во тьме подобьем луны —

   планеты — мёртвых.

   — За-чемм??? — раскачиваясь, мычит, маячит, вымучивает из себя, угрюмый сиплый урод.

   Ну и рожа! У врат преисподней такому стоять.

   — За-чемм??? Йы-во не-ту-у-у! Не-т-т…

   — Давай открывай, Циклопка, — кивает Барыбин на дверь. — Не философствуй…
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   Вместо висячего замка примотана толстая проволока — накрепко, будто навсегда…

   Санитар с размаху бросил лом в середину лужи, обдав Цахилганова и Барыбина хлёсткими, высокими брызгами. Он протопал грязной кирзой вниз, по ступеням, и задёргал проволоку в разные стороны —

   остервенело, бесполезно, недовольно рыча, и урча, и хрипя.

   — Да ты раскручивай. А не рви, — спокойно посоветовал ему Барыбин. — Вот, санитар, едрёна мать.

   Мужик закаменел: сначала — в отупении, потом — в подозрительности.

   — А тты кто ттакой? — вдруг, разворачиваясь, угрожающе спросил он Барыбина. И устремил своё одинокое прицельное око на лом в луже.

   — Кто — я?!. — Барыбин безнадёжно махнул рукой. — Зачем тебе это? Не забивай свою голову излишними знаниями… Эй, раскручивай! Не дури.

   Мужик с неохотою снова принялся дёргать дверь и возиться.

   — …Сто раз говорил ему: я — реаниматор. Ни хрена не помнит, — перестал смотреть на мужика Барыбин.

   
485

   Наконец санитар справился с проволокой,

   изломав её свирепо и окончательно,

   и толкнул дверь сапогом.

   Потом пошёл нашаривать лом на дне лужи, хлопая голенищами. Он макал в мутную воду растопыренные пальцы, сидя на корточках. Ватные штаны его были мокрыми до колен.

   И кто же, кто, породил такого. Какие люди? Неужто — люди?..

   — Значит, новый работник у вас теперь? — спросил Цахилганов про санитара.

   — Какое там. Давно прижился.

   — А я не видал…

   Друзья всё ещё медлили на холоде. Они перетаптывались во тьме —

   на — земле — которая — была — раньше — раем.

   — Так, Сашка-то где? — оглядывал больничный двор Цахилганов, подняв ворот пиджака повыше.

   — Ну, спроси его, — засмеявшись, посоветовал Барыбин, указывая на санитара, сидящего над лужей по-бабьи.

   — У этого спросишь…
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   Они стали спускаться в подвал

   по каменным истёртым ступеням,

   стараясь не касаться осклизлых стен.

   Барыбин теперь шёл первым, тихо ругаясь. Однако снизу, из распахнутой настежь двери, уже проникал синеватый, искусственно-дневной дрожащий свет.

   — Узко здесь, — сказал Цахилганов.

   — Не говори. Носилки кое-как проходят… Да, бывает, и без носилок приносят. В прошлый раз, так же, Сашки не было. Ну, возвращается — труп на ступенях лежит… Что за человек, откуда? Ни документов, ни сопровождающих лиц. Кинули, как на конвейер. Сейчас — так…

   — Понятно.

   — А каморку, вот — сбоку, видишь? — спрашивал Барыбин, полуобернувшись. — Тут — куча верхней одежды со всяких безродных покойников. Так этот Циклоп во всё покойницкое, отсюда, и одет… Живёт он там, в ворохе тряпья. На кухню больничную со своим котелком ходит.

   — Без выходных, значит, работает?

   — Без выходных… Да, впрочем, и без зарплаты. Копейки ему на книжку перечисляют. Для формы…
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   Теперь они попали в огромный подземный зал, с целым рядом широких оцинкованных столов, которые были пусты и чисто вымыты. Лишь на одном из них лежал труп, накрытый простынёй с головою.

   Неоновые лампы под потолком зудели, мерцая.

   Барыбин торопливо провёл Цахилганова через зал — в кабинет. Он бодро говорил, отвлекая его от невесёлого зрелища:

   — Ничего. Сейчас уединимся! И вмажем…

   Но в кабинете у Сашки сейф был закрыт.

   — Это он от ублюдка водку запер, — сказал Барыбин, потрогав ручку, похожую на штурвал.

   Зато на электрической плитке выкипал, расшумевшись, алюминиевый, с зелёными буквами «ПО» на боку, больничный чайник,

   и это значило, что весёлый прозектор вот-вот появится.

   — Ну не ублюдок, а? — ругал Барыбин санитара, убирая со стола Самохвалова всё лишнее. — Пилу припёр. Ею череп распиливают, а он её на письменный стол положил, который и обеденный. Вот Сашка ему задаст.

   — Слушай, — поморщился Цахилганов, оглядываясь на освещённый зал и на стол с покойником. — А нельзя этому санитару сказать, чтобы он труп отсюда в морозильную камеру увёз и под замок спрятал?.. Сашка же говорил, там ему целую новую камеру хранения для покойников установили, с отдельными ячейками, с замками, с номерами.

   — И с температурным режимом! — уточнил Барыбин. — Запад нам, в порядке гуманитарной помощи, особо усовершенствованную прислал.

   — …Такую красавицу, да под замок? — возмутился Сашка из зала, уже шагающий к ним, в кабинет, через покойницкую. — Да ты что, Цахилганов? Ты только погляди, какая тёлка!

   
488

   Прозектор сдёрнул простыню с гордостью. Обнажённая длинная покойница,

   впрочем — низкозадая,

   лежала с неудобно раскинутыми застывшими руками. На губах её остались следы тёмной помады. И чёрные ухоженные волосы свисали с одной стороны стола тяжёлой траурной волной.

   Скрипичный ключ. Маленькая голова, узкие плечи, широкие бёдра. И тонкие, совсем уж тонкие, тесно сдвинутые ноги. Женщина-скрипичный ключ.

   Покойница будто подглядывает из-под густых ресниц с осыпавшейся тушью. И кажется, что подглазья её припорошены угольной пылью…

   — Много кровушки сбросила красавица: я же говорил — чистый фарфор!.. — любовался Сашка. — А мускулатура хорошая. Рельефная. Чудо!.. С чёрными ноготками на тот свет отправилась. Перед смертью покрасила. Готовилась, к выходу…

   — к — выходу — из — жизни.
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   К покойнице подошёл Барыбин и осматривал теперь её, склонившись.

   — Так я и думал: щитовидка увеличена, — сказал реаниматор. — Повышенная возбудимость. Обидчивость, трагическое мироощущенье…

   — Именно! Не справилась с собою барышня. Говорил я тебе, Цахилганов? Тут — он самый: симптоматический психоз! — оживлённо кричал прозектор от стола. — Голодная щитовидка! Чем ногти красить, помазала бы запястья йодом, и повеселела бы. Кромсать бы их уже не пришлось.

   — Пожалуй, — неохотно признал Барыбин Сашкину правоту.

   — Жива осталась бы и душу сберегла — запросто!

   Было видно, что это давний их спор,

   — оживляющего — и — рассекающего —

   потому что Барыбин от последних Сашкиных слов занервничал.

   — Жить ей надо было замкнуто, — проворчал реаниматор. — И причащаться почаще, с таким тиреотоксикозом. Не разматывать себе нервную систему — дискотеками, тяжёлым роком, мечтательностью, увлеченьями и прочими усугубляющими факторами. Отгородилась бы от людей понадёжней — жила бы до восьмидесяти лет. Не базедова же болезнь у неё…

   Но прозектор с ним не соглашался.

   — Причащайся не причащайся, а симптоматическую тоску и душевные надрывы куда ты денешь? Ну, прибилась бы она к церкви! И юродивой бы стала! Без должного леченья, — рассуждал Сашка возле стола. — Наследственный фактор, коллега! Его не замолишь…

   Цахилганов же впал в молчанье —

   душа не откликалась на слова, ум бездействовал.

   — Откуда ты знаешь, что именно её извне к самоубийству подтолкнуло? — недовольствовал Барыбин, направляясь в кабинет. — Нечисть насела, а Бог не спас. Значит, не прибегла к Его помощи… Сама ли не захотела, или родительскими грехами путь к Богу был ей перекрыт, кто знает… Ты, Саша, всё к симптоматике сводишь. Не умно. Совсем не умно.

   Сашка, не ответив, задёрнул простыню.
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   — Про чайник-то я, оказывается, забыл! — удивился Самохвалов, вытаскивая из сейфа сразу две бутылки лимонной водки. — Молодцы, плитку выключили.

   — А говорил, у тебя смирновская, — вспомнил Барыбин, садясь за стол.

   — Х-хо! Эта мягче. Мне уже новую партию спиртного привезли.

   — За что? — рассеянно спросил Цахилганов.

   — За что-нибудь выпьем! — ответствовал Сашка, расставляя мензурки.

   — Да нет… За что водку принесли?

   Места у Сашки одинаковые, вроде бы, для всех; плацкартные — и никаких эсвэ…

   — За справочку, — пожал плечами Самохвалов, разливая. — За липовую, разумеется. Мне её написать — раз плюнуть, а у людей могли быть… трудности с законом. Ну что, расширимся?

   Полную мензурку Цахилганов опрокинул в себя сразу, Сашка — тоже. Барыбин же отпил ровно до половины, старательно сверив с делениями. Медики закусили хлебом, ломая от краюхи и пыльно посыпая куски из пакета чёрным перцем,

   пахнущим сушёными мышами.

   Цахилганов тоже отломил кусок — но только понюхал. И сказал довольно вяло:

   — А может, лучше я вас в ресторан увезу? На пару часов? Развлечёмся.

   Сашка засмеялся, сразу же наливая снова:

   — Не ходит Барыбин в рестораны! Он боится, что его там официант за что-нибудь поругает… Так. Быстро по второй. Закрепить хорошее самочувствие. Ибо поздно выпитая вторая — это загубленная первая! Сдвинулись?

   Цахилганов поднял было мензурку — но поставил её, передёрнувшись:

   — Сашка! Убери ты покойницу со стола, а? Я не могу,

   подглядывает девица, даже сквозь простыню,

   оттуда энергия мёртвого взгляда идёт…

   Аж на горло давит.
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   — Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты! А ещё физик, — Сашка часто качал головой, будто китайский болванчик, и весело нюхал воздух. — На глазах деградируешь! Что значит, не работаешь по специальности. Раньше ты терпеть не мог, когда слово «энергия» употреблялось не в физическом смысле! Помню, помню!

   — Про то, как жизненная энергия убывает, мы тогда не знали, — пожал плечами Цахилганов. 

   — …Циклоп! — крикнул Сашка в сторону двери, сложив ладони рупором. — Циклопка-а-а!.. Ну, не услышит ведь. Сбегай, Андрей, за ним, если хочешь. У меня от беганья ноги сделались как у кентавра. Тубудум-тубудум-тубудум! День деньской — вверх-вниз… Хочешь, копыта покажу?

   — А хвост? — сказал Цахилганов.

   — …Хвостов, конечно, было много, — вздохнул Сашка, — но все отпали! Ещё в институте. Не будь их, — мечтательно прищурился он, — я бы сейчас не здесь, а по дамской части работал бы. Не знаешь ты, несчастный физик, как прекрасно устроена женщина! Яичники — хризантемы! Маточные своды — небесная сфера. Женщина, брат ты мой, это — детородная, совершенная и прекрасная, вселенная в миниатюре… А что у мужиков? Одно тьфу! Мы созданы не из ребра, а слеплены из грязи! Увы…

   Дальше Сашка понёс непотребное.

   Послушав немного, Цахилганов поднялся и махнул рукой. Он пошёл по залу, не глядя на стол. Самохвалов же, сдвинув на затылок шапочку с бантом, смеялся ему вслед, поблёскивая единственным, длинным, зубом:

   — Осторожней! Цапнет… Красавица. Берегись!
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   После подвала тьма вокруг казалась чернильной. Лишь в кругу фонаря маслянисто блестела грязь.

   Санитар мочился тут же, у двери, в лужу. Под беззвёздным небом широко и безостановочно летел невидимый весенний ветер, шумящий голыми вершинами тополей. И рябое одноглазое лицо санитара, запрокинутое к фонарю, было мечтательным и тоскливым.

   Цахилганов, из приличия, подождал немного на пороге, не мешая чужому занятию. Но вот санитар содрогнулся — и завыл вдруг, вскинув голову сильнее.

   …Это была песня, мучительная, но на удивленье ритмичная,

   состоящая из гортанного клёкота, короткого молчанья, протяжного воя, бессмысленного хрипа и дикого, разрастающегося стона.

   Цахилганов снова вспомнил рабочий африканский джаз. Если бы он услышал песню Циклопа в записи,

   то, скорее всего,

   признал бы её

   гениальной…
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   Голос Циклопа поднимался всё выше. И в ночном этом вое было теперь нечто жуткое

   и значимое…

   Слышалось в нём, определённо, беспокойное дыхание потусторонней, неживой вечности, лишённой гармонии и покоя…

   Цахилганов стоял, не шелохнувшись, и молчал в изумлении. Одноглазый санитар хрипел, и мычал,

   он дико пел о том, как искажённая человеческая жизнь перетекает в искажённое инобытие — санитар пел об уготованном аде,

   и в этой звериной дребезжащей песне не было места слову и душе, но много было простора

   для застарелого, грубого страха

   перед бездной антивремени —

   и вечной тоски, которой исходила земля,

   приговорённая людьми к безобразным искажениям…

   Рай, рай, бывший рай, мы не помним тебя…
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   Но смолк Циклоп внезапно и обмяк. Потом он долго смотрел огромным круглым оком на весёлые пятна окон в больничных корпусах,

   будто ждал чего-то ещё,

   какого-то важного для него поступления — оттуда…

   Вздрогнув, он принялся застёгивать ватные брюки, низко наклонив голову в драном треухе.

   — …Эй, корефан, — сказал Цахилганов негромко. — Там зовут тебя. Давай быстрей. Вниз. Топай.

   Мужик даже не обернулся. Тогда Цахилганов толкнул санитара в плечо. Тот качнулся — и жутко осклабился в неверном свете фонаря.

   — Корефффа-ан… — вымолвил он вдруг, расслабленно перекатывая слово, не умещающееся во рту. — Гы…

   Одинокий, тоскующий, надмирный глаз его умалишённо мерцал во вселенной. А сам санитар был почти не виден во тьме.

   — …Корефффа-ан, — повторял мужик, скалясь, и сильно, неприятно толкал Цахилганова в плечо. — Гы. Гы. Корефа-а-ан…

   — Ну, хватит! Ты! Заладил… — пятился Цахилганов, отыскивая глазами лом. — Вниз давай! Кому сказал?
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   Вот, выродок. Удолбище…

   Сапоги санитара гулко захлопали за спиной Цахилганова, быстро, очень быстро

   спускающегося по ступеням.

   Ох, не хотел бы он остаться с этим типом в тёмном узком месте, один на один…

   Но возбуждённые голоса Барыбина и Сашки уже доносились снизу, из ярко освещённого кабинета.

   — …Нет, у него же всё время все виноваты! Фырчит, не переставая! — возмущённо говорил Барыбин, кажется — про Боречку. — Я перед ним пожизненно виноват — оттого, что мерседеса ему не покупаю. Марьяна виновата — с опозданьем чертёжи для его техникума чертит, пока он с друзьями баклуши бьёт!.. Прежде, чем начать вымогать, он делает тебя виноватым!

   …Внушить вину другому — отмычка многих. Вечно — обиженных — из — корыстных — соображений…

   — Ну, Барыба, не сильно ты Боречку балуешь, — возражал Сашка. — А его дело молодое. Ему многого хочется. И лучшего. Какой же сын будет доволен твоей, родительской, зарплатой? Не обеспечиваешь ты его толком.

   — А если нет у меня? Ну, не-е-ет!!! Таких денег! И потом, сколько можно?!. Дам ему тридцатник, всё на этом. Ох, опять надуется как хомяк…

   — Ну и дурак, что нет!..
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   Санитар шумно дышал за спиной приостановившегося Цахилганова.

   — А, Циклопка! — крикнул Самохвалов из дверного проёма. — Увози эту в камеру. Не будет сегодня вскрытия. Клади на тележку. Слышишь?

   Санитар распрямился — и окаменел. Он всё не сводил с простыни тоскующего одинокого глаза. На лбу его, от непонятного, непомерного напряженья, выступили серые капли пота. Набычившись, мужик пребывал в трудном бездействии,

   — так — медленно — перерабатывалось — в — крупной — уродливой — его — голове — всё — услышанное.

   — Увози, — снова распорядился Сашка. И проорал: — Нерезаную на ночь оставим!

   Санитар, поняв наконец что-то, просел вдруг в коленях. И расплылся в тупой стылой улыбке. Словно счастливая обезьяна, он принялся суетливо перекладывать труп со стола на каталку.

   — Слушай, — подозрительно спросил Цахилганов Сашку, возвращаясь в кабинет. — А чего это он обрадовался? Санитар?

   — Так ведь, в ночь дежурить остаётся! — невинно пояснил прозектор. — Ему же скучно тут одному, Циклопке, правильно?.. Сейчас до холодильной камеры будет три часа её везти. Чтоб дольше не застыла. И ещё не понятно, уложит ли… А и уложит, так дверцу ячейки постарается не прикрыть: как бы она автоматически насовсем не заперлась… Нормальные тут не работают. Денег-то почти не платят.

   Дебил! Что с него возьмёшь!..
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   Цахилганова быстро разморило, и мысли в его голове блуждали куцые, незавершённые. Воющий Циклоп, надмирное бледное око его…

   Сын… Чей-то сын… Тоже чей-то сын…Человек будущего… На месте бывшего рая поёт санитар…

   — Тьфу, — сплюнул Барыбин, ругаясь. — Ты, Санёк, хоть в камере-то её запри, как следует. От него! Барышню эту. А то попала в руки, хрен знает, кому. Знала бы про циклоповы лапы, которые сразу её сцапают, ни в жизнь бы не порезалась!

   Кто дедом его был, бабкой — кто… Люди иль нелюди?… За что его так… искурочило… Циклопа…

   — Мы были созданы другими, — расслабленно сказал Цахилганов. — А земля эта была раем… Запри от него. Всё, что можно.

   — …Ну, запру, запру! — отмахивался Сашка. — Чего вы взъелись оба? Он же — лирик! Он, Циклоп, ими только восхищается. А на эту глядел, как зачарованный! И трепетно сопел!.. Пока я его на улицу пинком не выпер, лёд долбить.

   — Пойдём, — поторопил Барыбин Цахилганова. — Мне больше нельзя. Да и тебе не советую тут задерживаться.

   — Вот вам, занюхать.

   Сашка пододвинул им бутыль с нашатырём. И Цахилганов, отпрянув, прослезился. А Барыбин накапал несколько капель в мензурку, развёл водой из чайника и выпил.

   — Циклопка — поэт… — приговаривал прозектор. — Он готов каждой любоваться ночи напролёт!..

   Хотя, кто его, дебила, знает…

   Наверху раздался скрип открываемой двери. Дробный частый топот прокатился вниз по лестнице.

   — К вам сын! — крикнула вертлявая медсестра с порога, зябко передёрнув плечами.

   И они обернулись —

   все трое…
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   — К вам сын, Михаил Егорыч.

   Медсестра потуже стянула шаль на груди, мелькнула белым подолом халата и ускакала на своих кеглях вверх по лестнице. А парень с нечистым лицом скорбно шмыгал широким носом. Он смотрел теперь на них, поочерёдно,

   из дверного проёма,

   склонив голову на бок.

   Сиротка с низким лбом Марьяны,

   — надо — бы — возлюбить — его — ох — надо — но — как..

   — Проходи, Боречка! — позвал парня Сашка.

   — Так, — судорожно рылся в карманах реаниматор. — Вот тебе… пятьдесят. Я на своём обеде сэкономил. И чтоб я тебя больше здесь не видел! Слышишь?

   Он обошёл парня, огорчённо вертящего в руках деньги, и направился к выходу, не вспомнив про Цахилганова.

   — Сразу домой! — крикнул Барыбин сыну, поднимаясь по ступеням.

   — А где я возьму ещё? — топтался Боречка и хмурился. — мне надо.
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   — …Ладно! Садись, садись, — подмигнул Сашка парню. — Ну? Что случилось-то у тебя опять?

   Боречка выдержал кроткую, печальную паузу.

   — Как в прошлый раз, — потупился он, присаживаясь на край стула и потирая раздвоенный подбородок. — Только — другие. Теперь. Напали.

   — Представляешь? Разве Барыбину можно такое говорить? — Сашка обернулся к Цахилганову. — Затащили его в подвал и нашыряли. А потом стали деньги за наркоту требовать. Барыбин не знает, учти… Ну, что скажешь?

   Цахилганов пожал плечами,

   от Боречки он ззабирался в панцирь молчания неизменно.

   — Ещё раз предлагаю тебе, Борик: давай — в милицию! — настаивал Сашка.

   Парень потупился ещё больше.

   — Убьют, — покорно сказал он, склоняя голову ниже. — Они на трассе машины грабят. Оружие у них. И милиция — своя.

   — Погоди. Ты же говорил, те — на трассе грабят. Первые. Прежние.

   Парень смутился, но лишь на мгновенье.

   — Эти — тоже! — страдальчески поморщился он. — На другой. Трассе.
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   Сашка озадаченно крутил головой.

   — Что же ты дома-то не сидел?! — не понимал он парня. — Бросил бы лучше техникум. Или справку бы я тебе достал у Сафьянова. Для академической задолженности… Они его, Андрей, по дороге из техникума ловят, представляешь? Каждый раз!

   — Расплатиться надо сначала, — твёрдо сказал парень. — А то они опустить обещали. В общем… нельзя. Без расплаты.

   Нельзя — без — расплаты — без — расплаты — им — троим — никак — нельзя — без — какой — расплаты?..

   — Ладно. Здесь они? Опускальщики?

   Боречка утвердительно мотнул головой:

   — Они немного, дядь Саш, просили… Пятьсот баксов всего.

   Парень, шмыгая носом, уныло глядел в сторону двери и, казалось, не надеялся ни на что.

   Распахнув сейф, Самохвалов долго примерялся к пачкам долларов. Потом вытащил из одной пять бумажек.

   — Спасибо, дядя Саш, — весьма торопливо подскочил обрадованный парень. — Папе только не говорите.

   — Обещай, что из дома больше не выйдешь! — строго погрозил пальцем Сашка. — Отдай им, а сам — сюда, сразу. Домой вместе поедем.

   — Вы на машине? — деловито осведомился Боречка.

   — Нет. На автобусе тебя нынче доставлю.

   Лицо у Боречки вытянулось. Он расстроился.

   — Я думал, вы на машине… — удручённо протянул он. И заторопился. — Ну ладно, тогда я пойду.

   — Да мы с тобой вместе выйдем! — встал Сашка.

   — Зачем? — криво улыбнулся парень от порога. — Я сам уеду.

   — Погоди же ты! Борик!..
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   — Боря! — надрывался Самохвалов.

   Угнаться за парнем по лестнице было, однако, невозможно,

   — Боречка — мчался — вверх — по — ступеням — сломя — голову —

   и когда Сашка и Цахилганов выбрались из подвала, то увидели только, как тот пролазит, ловко извиваясь, сквозь дыру в заборе.

   — Куртку порвёт, — беспокоился Сашка. — Видал, какую куртку я ему купил? Канада… Боюсь, не догоним.

   Однако взрослые проделали всё же этот путь,

   по скользкой подмороженной грязи,

   минуя помойную яму,

   едва различимую теперь.

   Выбравшись через дыру на пустырь, они вместе вглядывались во тьму.

   — …Ёлки-моталки! — озадаченно проговорил Самохвалов. — Он же с деньгами в степь уходит, а не домой. Гляди, вместе с ними! С теми!

   — В какую степь? — уже давно всё понял Цахилганов. — Они от развилки влево рванут, в Копай-город. Там наркотой торгуют.
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   Из темноты доносились возбуждённые молодые голоса, ругательства,

   — кто-то — из — парней — расхохотался — истерически — визгливо — скверно — таким — же — визгом — ответил — ему — другой —

   резкий свист вспорол ночь и улетел в небо, истаяв в равнодушной высоте.

   Вскоре стало видно, как вся стая трусцой устремилась к развилке,

   вместе с живо бегущим Боречкой,

   минуя слабо освещённую автобусную остановку.

   Сашка, не замечая того, топтался и топтался в мелкой луже, поблёскивающей льдистыми краями.

   — Так что же он?.. Отдал бы им деньги — выпил бы у меня чаю и ушёл домой, если со мной ехать не хочет… Да что же он — с ними? Боречка! Борька-а-а! — закричал Сашка во тьму, что было силы. — Борик! Вернись сейчас же!!! Иначе я звоню в милицию, слышишь меня?!..

   Толпа услышала, приостановилась на мгновенье —

   она замешкалась,

   — на — самом— краю — света —

   однако всё снова пришло в движенье. С развилки, стремительная, похожая на свору одичавших псов, толпа ушла влево.

   К Копай городу.

   И исчезла во тьме.
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   — …Пропал парень, — сказал Сашка. — Finis.

   — Да что ты каркаешь? «Пропал! Пропал!»… — вдруг сорвался Цахилганов. — Выпутается как-нибудь. Не девка всё же!.. Пусть или соображает, как за себя постоять, или… туда ему и дорога.

   — Парень — это не девчонка! — повторил он.

   Сашка посмотрел на Цахилганова — и промолчал понимающе. Только зажал уши от ветра.

   Продрогшие, они вернулись вниз.

   — Зачем ты с ним возишься? — с неприязнью сказал Цахилганов про Боречку. — Пока не бросишь его в воду, мужик сам плавать не научится.

   Сашка хотел развязать тесёмки и закатать рукава, но не справился с узлами

   и оставил нелепые свои банты в покое.

   — Знать бы, кто за этими наркоманами стоит, — принялся размышлять он. — Сами они по себе, или…

   Или на Боречку целенаправленно насланы они сильными мира сего, не договорил прозектор.

   Цахилганов промолчал.

   — …Видишь ли, — озабоченно морщился Сашка, открывая новую бутылку водки. — Есть люди, которым надо, чтобы Мишка Барыбин в деньгах всё время нуждался! В больших деньгах…

   Чтобы — брал.
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   Поддерживать этот разговор Цахилганову решительно не хотелось. Но Самохвалов чесал переносицу и говорил с мензуркой в руке:

   — В руках Мишки — жизнь и смерть человеческая. А чья-то жизнь и чья-то смерть — это товар, к которому рвутся… посторонние. Теперь всё — товар! Этого нельзя не учитывать. Так что, ты на мальчишку не сильно-то кати.

   Сашка задумался, и Цахилганов знал, о чём.

   — Они же…

   — Я понимаю, — кивнул Цахилганов. — Не вздыхай.

   — …Они же на детишек неподкупных отцов либо напускают изощрённых, эстетствующих пидеров,

   для полного, так сказать, порабощающего совращенья,

   либо тех, кто на иглу подсаживает…

   — Известное дело! — сказал Цахилганов. — Но этот Боречка, по всему видать, сам весьма охоч да кайфа… Ты хоть сейф запирай! Всё содержимое на виду. Кстати, откуда у тебя такие деньжищи? Прямо залежи зелёные,

   вечнозелёные…

   Сашка немного оживился.

   — Откуда деньжонки?.. Сами попёрли. Лавиной.
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   — …Нет, я тоже всю жизнь делал деньги, старик. Но мне любопытно…

   — Ты работал на бесполую Ботвич! — наливал Самохвалов. Я понимаю, из чистого упрямства, но — всё-таки: на кого-то! А для меня это — ничто. Поэтому они и валят…

   — Да, так получалось, что всё у этой суки и оказывалось, — невесело признался Цахилганов. — Я ведь её никогда не любил. А как выходило…

   — Ну, как? Выходило — как?

   Цахилганов, задумавшись, почесал затылок.

   Сначала у Ботвич, холодно мерцающей глазами из-под чёрной чёлки, упала с плеча какая-то лямка…

   На берегу утреннего озера,

   где жарили шашлыки и пили сухое вино,

   отворачивающаяся Ботвич

   всё время оказывалась рядом с Цахилгановым.

   И шёлковая полоска ткани всё падала,

   — и — обнажался — всё — обнажался — нежный — как — вишнёвая — косточка — сосок — на — плоской — почти — мальчишеской — груди —

   до самой ночи под звёздными небесами.

   — Как?.. Да никак, — ответил Сашке Цахилганов. — Сдуру.
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   — Долго же фирма «Чак» на её наряды пахала, — наконец-то засмеялся Сашка, взбираясь на стул и открывая форточку. — Чтоб тебе покойниками тут не пахло… И на бриллианты её, конечно, вкалывали твои люди, как каторжные.

   — …Вернётся она ещё! — вдруг расслабленно сказал Цахилганов. — Ко мне. Посадят этого волчару за решётку, и вернётся. Только она мне больше на дух не нужна! Сука плоскогрудая. Пусть только попробует. Наливай…

   — Ну, богаче Гоши Соловейчика на сегодняшний день нет человека в Карагане, — усевшись снова, покосился на сейф Сашка. — Он любой суд купит. Так что, не вернётся…

   Соловейчика — она — не — скоро — разорит…

   — Вернётся! — грубо крикнул Цахилганов. — Ты ничего не понимаешь.

   Сашка хмыкнул — и выпил в одиночку.

   — … Она, Ботвич, очень сложная женщина, — начал доказывать Цахилганов, горячась. — Очень! И только я знаю, как именно ей бывает хорошо.

   Сашка молчал и всё усмехался.

   — А этот Соловейчик… Их в в комсомоле таким тонкостям не учили, — толковал Цахилганов. — С женщинами они привыкли наспех, в перерывах между прениями! Вот. Но с Ботвич… так нельзя. И если бы я не уехал в Москву!.. Ты прикинь: я же её просто уступил!

   Короче, она бросит Соловейчика, как только обогатится получше.

   — Нет, — качал головой Сашка. — У тебя кошелёк гораздо менее интересный… Соловейчиков — не бросают.
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   Такой поворот в разговоре Цахилганову решительно не понравился.

   — Много ты понимаешь, трупорез! Да если бы я ей позволил, тайно от Гошки прибегала бы! — Цахилганов обвёл кабинет усталым взглядом и уставился в сейф. — А ты что? Тоже — на него работаешь? На Гошку Соловейчика?

   — Ну, и ты ведь с ним в дружбе!.. Я, видишь ли, человек подневольный. Человек конвейера. Мне сказали, что по результатам вскрытия должно быть дорожно-транспортное происшествие, я и пишу,

   — Самохвалов — прилежно — склонился — над — столом — и — балуясь — поводил — ручкой —

   чтобы всё к ДТП подходило!

   Он поставил воображаемую точку и рассмеялся:

   — Вон, напарница моя, пробовала возникнуть: мол от удара бампером травмируется голень, а вовсе не разрывается ягодица. Тогда как тут… И что? Молчит теперь как миленькая. И без работы осталась. Рада-радёхонька, что жива… А я изначально помирать или работу терять не собирался. Меня теперь даже заменить некем — один!.. Так-то. Исполняю, что скажут…

   Сопротивляться? А смысл? Сель идёт. Лавина. Денежный поток…
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   — Так это — деньги за Протасова? — понял Цахилганов, кивая на сейф. — За журналиста убитого?

   Сашка выпил в большой задумчивости.

   — Форточку закрыть? Тебе не дует? — спросил он.

   И продолжил:

   — …Они его, конечно, уже мёртвого на подкупленную служебную «Волгу» кинули. Протасова. Пешеход в нетрезвом состоянии нарушил правило перехода, видите ли… Разумеется, Протасова не сбивали, друг мой. Он ещё жив был, в гостях сидел, а я, здесь, уже — ждал его. Был наготове. Только не знал, кого именно привезут. А что писать придётся — знал! И бригада «скорой» была подготовлена. Ждала вызова из определённого района Карагана! Чтобы оба заключения совпали. Их и наше… Да и в гостях-то Протасов был — у хороших, у старых своих знакомых…

   У своих, но уже — подкупленных!..

   — Ладно. Замолчи. Все в Карагане и так знают, кто Протасова убил. Два каратиста его увечили. Которые шестёрок Соловейчика обслуживают.

   — Что толку от знания правды? Доказать-то не могут… Сегодня много выпить мне надо. Очень много. Не хотел я никому про это говорить, но… Сорок дней нынче, как журналист погиб!

   — Помянуть, что ли, собрался? — покачал головой Цахилганов. — Ну и ну…

   Сашка наполнил свою мензурку до краёв и встал:

   — Я пью за другое. За долгожданную эту ночь!.. В сороковой день после смерти окончательно распадаются ткани. И никто уже в сорок первый день, то есть завтра, ничего не докажет. Ни-ког-да! Концы в воду,

   — минул — он — сороковой — роковой — пролетел!
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   Выпив, Сашка прилежно запер сейф

   и положил ключи перед собой.

   — Нынче правда умерла, о Протасове. Поминки по ней, по правде, у меня сегодня… Ты думаешь, Цахилганчик, я — из-за денег? — мрачно усмехался он, глядя на ключи исподлобья. — У меня выхода не было. Оккупационные это доллары, души наши завоевавшие… Молодец Америка! Она победила тем, что оккупировала наши души. Завоевала! Купила… И они у нас теперь мёртвые… Напечатали нам зелени, только и всего, бумажками победили… Но, вообще-то, их зелень эта мне на хрен не нужна! Не веришь?

   Живо блеснув желудёвыми глазами, Сашка прив-

   стал — и Цахилганов услышал прощальный посвист ключей,

   улетающих в форточку…

   — Вот так их. К едрене фене, — успокоенно сел Сашка. — В грязь! Доисторическую… А дубликата ключей нет ни у кого. Потерял давно. Так что, похоронил я их, деньги эти,

   в стальном склепе навечно…

   — …Он тебе не снится по ночам? Протасов? — Цахилганов утирал лицо ладонями и морщился. — Я ведь на его похоронах был, по чистой случайности. Один сын у матери. Безотцовщина. А мать — старушонка. Простенькая, дрожит на кладбище, как сухой листок на ветру. Шепчет чего-то,

   — …Зачем только я тебя учила, сынок? Из последних копеек учила… Не учила бы — живой был.

   — Вы ведь и старушонку одинокую эту убили, Сашка, — тяжело мотал головой Цахилганов. — Её-то за что? Я там, в реанимации, думал: грязнее меня человека нет. А вот этого порога я… Как же ты его переступал,

   — ступал — упал — пал —

   ты, Самохвалов? А? Как?!.

   Опять что-то дробится всё в сознании…
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   Но Самохвалов с таким обвинением решительно не согласился.

   — Её, как раз, сам Протасов убил! — сообщил он вдруг. — Не надо было документы собирать на Соловейчика… А я тут вообще не при чём: купили бы

   они и без меня то медицинское заключение, какое им надо. Теперь не покупаемого на свете нет! Свобода…

   Прозектор снова выпил, не чокнувшись.

   — …Сань! Ты же, всё равно, один из убийц получаешься, — с безвольной улыбкой заметил Цахилганов.

   — Не-е-ет! — отказывался Сашка и мотал головой. — Убил его не я. И даже не Соловейчик, с его бензиновым бизнесом, с каратистами… Журналиста убил — депутат Воропаев! Хрен ли он ему документы подсунул, Протасову? Что горючее ушло в Закавказье, по большим ценам, когда Караган замерзал от стужи, и когда тут, среди зимы, всё по швам трещало? Зачем он Протасова этими документами снабдил?!. Если б не бумаги, кто бы его тронул? Воропаев убил Протасова! А Протасов — свою мать. Тем, что погиб…

   Нет, правдолюбцы нынче опасны для жизни. Обязательно в историю втянут — в смертельную! И не отвертишься… Бежать от них, от правдолюбцев, надо как от чумы!

   — Протасова честно предупреждали, — продолжал Сашка, сдвинув шапку с бантом на затылок. — И по телефону убить грозились, и петлю над его входной дверью вешали. Не внял! Отдал бы им бумаги… Нет! Бегал, с этими документами в портфеле, как заяц, по санаториям прятался… А я тут, правда, не при чём. Главврач другого бы прозектора нашёл. Для большей «объективности» из соседнего города бы пригласили, постороннего… Да пойми ты, дурья башка! Я — не я, а результаты вскрытия другими — быть не могли!!! Ну, ладно. Царство ему небесное — Протасову. Хоть и дурак был, но — мученик.

   Они решительно выпили,

   не чокаясь.
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   — …А зато какие роскошные похороны Соловейчик Протасову обеспечил! Ты же видал? — оживился Сашка, переминая дёснами хлеб. — Помог редакции и старушке-матери. Хорошо помог! Благодетель!.. У него денег на всех хватит. Он, Соловейчик, весь город перехоронит,

   — зароет — нас — в — чёрную — пыль — сотрёт — в — новую — лагерную — пыль — превратит — всех!..

   И скольких ведь уже отправил? В последний путь по высшему разряду… Кому и знать, как не мне…

   — Ты консервы бы, что ли, какие-нибудь на закуску держал, — затосковал Цахилганов. — У меня там, в корпусе, хорошей еды полно осталось.

   — А я без закуски пью, привык, — махнул рукой Сашка, глуповато улыбаясь. — Так вернее. А то плохо забирает…

   — И что же, аппеляций не было? По Протасову?

   Прозектор смотрел на Цахилганова бессмысленно. Потом очнулся:

   — Ну, как же! Редакция разок шевельнулась! Робко, впорочем… Мы независимого эксперта из Москвы выписали. Светило приехало, с двойным гражданством. И повторное вскрытие — было. Которое подтвердило наше заключение полностью… А ты бы на моём месте что, отказался? — приставал Сашка к Цахилганову. — Дураки они, правдолюбцы… Ты за правду борись, чтоб толк был!

   Где не предвидишь успеха, не действуй.

   — …Правильно, — согласился Цахилганов. — Правильно. Та правда хороша, которая никого не задевает! А — вся — правда — опасна… Не надо её. Царство ей Небесное! Небесное…

   Не земное царство…

   — За упокой всей правды! Не чокаясь.
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   — …А хорошо, что я сюда спустился! — признался Цахилганов после молчаливого и тупого раскачиванья. — Допустим, сидели бы мы возле Любы с этим разговором. И, знаешь, как бы там, в реанимации, я всё это расценил? Я бы горевал: вот она, пора полного мрачного воцарения антихриста. Антихрист — противоположность Христу. Значит — Истине… И царство антихриста — это когда всё перевёрнуто, всё — наоборот. И хорошо то, что скверно,

   — когда — правый — виноват — и — он — дурак — а — не — правый — умён — и — молодец —

   такие они, антихристовы законы, установились теперь повсюду… Там уж, в реанимации, я досиделся до того, что сам с собой разговаривать стал. В самобичеванье впал, Сашка! Под обстрелом солнечных частиц. Я жестоко мучился там… По-мученически. А теперь всё устаканилось: не мы плохи, а жизнь вокруг такова, что иначе нельзя. Никак нельзя. Невозможно. Глупо — иначе. И… смирись, гордый человек! Прими мир таким, каков он есть,

   — приими — мир — антихриста — или — не — живи — вот — к — чему — мы — пришли —

   потому как всякий бунтующий и восстающий, не хотящий жить по законам этим — обречён на уничтоженье, как Протасов… И Барыбка обречён… Да одна уж верность врачебному долгу в мире антихриста есть бунт,

   дерзкий бунт,

   именно так!

   Восстание против власти денег…
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   — Ну-у! — почему-то уже стоял Сашка, а не сидел. — Известное дело! Там, у Барыбина, чистилище. Ты засиделся в барыбинском чистилище, и вот результат: чуть не спятил… А у меня — во вратах адовых, всё без глупостей: всё — чётко. Там — идеализм, тут — реальность, во всей её честной неприглядности! И главное — всё можно! Свобода. Ты же чувствуешь?

   Здесь — наивысшая — концентрация — свободы — здесь — в — мире — трупов!

   — Чувствую, — стучал кулаком по столу Цахилганов. — Определённо. Противно мне отчего-то, будто дерьма я наелся, зато реалии вернулись в сознанье. И я от-рез-вел!.. Порезвел… Да, не так уж я чёрен, со своей индустрией разврата. Более того, я не вляпался в такие переделки, в которые вляпался ты и… остальные. Оказывается, я счастлив, Саня!.. Устал я там сам себя распинать, мучаясь от собственного несовершенства. А тут — отпустило. И вот! Сам себе — рад! Вот стою сейчас рядом с тобой, смотрю на себя — и р-р-ад! Ад…

   Всюду — ад…

   И он мне уже не страшен!

   Я жил в гармонии с миром антихриста, а значит, в ладу с собой и со всеми уважаемыми людьми.
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   — Где же ты стоишь со мной, когда ты — сидишь! — смеялся Сашка.

   — Да? — глупо удивился Цахилганов. — Всё равно хорошо… А в барыбинские сети я больше — ни ногой.

   Ты знаешь, у него там святые из прошлых веков ходят, и учат, и грозят муками. Неприятно. Там…

   — Тогда — наливай.

   — Логично. Наливаю, Саня. А всё-таки Ботвич — сука!

   — Известное дело, сука! — легко согласился Сашка.

   — А Горюнова — нет, — сообщил Цахилганов. 

   — И Горюнова — сука. Не знаю я никакой Горюновой, но уверен: не ошибаюсь. Ду-ду-ду-ду-ду! — напел он.

   — Что-что? — не сразу узнал мелодию Цахилганов, однако просветлел. — Повтори на бис.

   — «Соломенная подстилка»! Автор неизвестен.

   — A pallet on the floor… Нет, Горюнова –

   она — классная — чувиха — старик — чувиха — из — нашего — прошлого — жалко — что — в — современности — чувиха — как — таковая — это —

   всего лишь рядовая… хабардистка! Милые моему сердцу халды. Теперь они сильно испорчены практичным веком. И вот… Для них человек — только мебель, только орудие для достижения своих целей. В данном случае — половых… Им, новым халдам, любовь нужна — для здоровья! И только… Кстати, отчего у меня — мёртвые сперматозоиды, Сашка?

   Почему природа меня выключила? Вырубила из процесса сотворения себе подобных?

   — Разве? — удивился Сашка. — Ну, ты даёшь… Не плодоносишь, значит…
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   Самохвалов долго думал, поддерживая лоб рукою. А подумав, одобрил:

   — Слушай, Цахилган! А зачем мы ей, природе? И зачем нам она — такая? Со вспышками и землетрясеньями? От одних только магнитных бесконечных бурь темя трещит, будто проломленное. Чудовищный энергетический натиск идёт из космоса… Мы портим природу, свою и окружающую. Природа мстит нам. Какой смысл длить это? Пусть всё летит в тар-тарары — беспрепятственно! Тем более, что этого уже не остановить…

   Цахилганов согласно мотал головой:

   — Человек и природа должны расстаться наконец-то друг с другом. Поскольку из этого альянса ничего хорошего не получилось. Но расстаться надо — весело!

   Вперёд! Прочь от мучительного бессмертия, перемалывающего душу, будто кофемолка!

   Главное — не придумать бы ненароком какой-нибудь… программы дефрагментации!

   Оживления — то — есть.

   Иначе намучаемся мы здесь, на земле, под этими жесточайшими вспышками, до посинения, а помереть тогда — уж всё, шалишь, брат: не удастся.

   Смерть! Только спасительная, стирающая всё —

   и всё уничтожающая,

   окончательная и бесповоротная смерть освободит нас

   от мук глобального противоречия…

   С большим и хорошим чувством Цахилганов решил обнять Сашку, в приступе благодарности за всё — за приют, за пониманье и за что-то ещё, самое важное. Он поднялся, широко раскинул руки —

   и увидел перед собой

   одинокое огромное млечное око санитара.

   
516

   — Коре-е-фан… — счастливо осклабился Циклоп — и принялся сметать со стола крохи и корки огромной половой тряпкой.

   — Тьфу ты! — Цахилганова передёрнуло.

   — Так, про что ты рассуждал? — весело вошёл Сашка. — Я тут в клозет отлучался. Минут на пятнадцать всего. Но ты время не терял. Так ораторствовал!..

   Цахилганов задумался на миг. И продолжил ещё вдохновенней:

   — …Да! Всё — одно к одному! Магнитная буря кончилась — и реальность тут же восторжествовала! Я воссоединился сам с собою не длительным путём какого-то там очищения совести, а — выпив у тебя водки! И всё отчего? Оттого, что здесь не надо быть лучше, чем ты есть… А у Барыбина — надо.

   — Ой, там тоска. Тупая борьба за бессмысленную жизнь…

   — И вот, Внешний Цахилганов не смотрит больше на меня, заметь. И Патрикеич не следит! — хвастался Цахилганов. — Правда, подглядывает за мной теперь та, ваша: скрипичный ключ. Девушка. Самоубийца.

   Покойница с шахтёрскими подглазьями…

   Но это ничего!

   Пускай!

   — Ага! — ответил Сашка, возбуждённо расхаживая из угла в угол. — Хочешь быть психически здоровым, не перечь ты действительности, дурачина! А находись в соитии с ней!

   Иначе она тебя… сметёт. Тряпкой.
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   — А скажи на милость, что же мои большие полушария? — озадачился вдруг Цахилганов, ощупывая свою голову. — Отключаются что ли они вне барыбинской реанимации? Представляешь, не разлагают больше сложность внешнего и внутреннего мира на отдельные элементы и моменты,

   — чёрная — пыль — Карагана — улетучилась — из — башки — Раздолинка — отец — подземные — лаборатории — репрессированные — толпы — всё — исчезло — куда-то —

   и не связываются проанализированные мною явления с деятельностью моего организма…

   Что же полушария?

   Они перестают работать здесь?

   Цахилганову вдруг захотелось заплакать, только он не понимал, от чего: от огорчения — или от радости.

   — О, куда тебя занесло! — Сашка стал ужасно неспокоен. — Теперь ты возбудил мои самые нехорошие мозговые центры —

   и напрасно.
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   Прозектор подсел к столу и начал водить по нему пальцем, словно по чертежу.

   — Вокруг меня, в историческом пространстве, располагаются антиподы, — шёпотом заговорил он, совершенно не шепелявя. — Тут, тут и тут. Они меня окружили, хуже, чем люди Соловейчика; с ними-то я как раз лажу, но — антиподы! Они невыносимы… Так вот, один из них сильно мне досаждает: Спаланцани! Знаешь такого? Макаронника?.. Исторический друг Мишки Барыбина, между прочим…

   Не боящийся смерти,

   прозектор боится какого-то итальянца —

   причём — так — что — бледнеют — глаза…

   Самохвалов придвинулся к Цахилганову и стал жаловаться ещё тише.

   — Он, Спаланцани, в водосточных желобах и в лужах коловратий ловил! — боязливо озирался Сашка. — Высушивал вместе с песком. При 54-ёх градусах. До такой степени, что эти коловратии, которые при 25-и градусах в воде своей подыхают, у Спаланцани просто крошились, будто кристаллы! Запечатал он пересушенных коловратий в пробирки. Смочил водой через четыре года. И они ожили… Они, крошащиеся и умертвлённые, восстановились! Коловратии!.. Что это, старик? Воскрешение мертвых?!. И мне нечего сказать в ответ Барыбину, который всё время тычет мне в нос этим Спаланцани! И коловратиями — тычет в нос. Причём, всегда успешно!.. Помоги мне в идейной борьбе против них, Андрей. Иначе у меня… мировоззрение рушится. Из-за них, двоих. Я-то знаю, что я — прав! Но… помоги.

   — В борьбе с кем? — не понял Цахилганов, отвлекаясь на другое. — С кем?..
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   Низ стены в Сашкином кабинете отсырел, и штукатурка там, рядом со столом, шелушилась, будто влажная перхоть и короста…

   То подземные воды поднимаются,

   выступают из чёрной, угольной земли Карагана,

   проеденной ходами

   на многие тысячи подземных пустых километров…

   Тёмные воды подступают здесь исподволь к Цахилганову, наплевавшему на реанимацию и сидящему, весело и самодовольно, в кабинете Самохвалова…

   Впрочем, не важно.

   — Помочь? В борьбе с кем? — повторял Цахилганов.

   Самохвалов напрягся, вспоминая. Затем хлопнул себя по лбу с размаха:

   — В борьбе с неистребимыми коловратиями! Как с идеей самовосстановления жизни. Вот. Помоги. Иначе…

   Иначе — смерти-то — нет!!!

   — Значит, самовоскрешение заложено в природе… Понимаю. Это чревато уголовной статьёй.

   Но… мы, по-моему, слишком громко говорим. Про коловратий. А там… Там — главврач! — предостерёг Цахилганов, показывая пальцем вверх. — Твой криминальный сообщник! Намёки на самовоскрешение, старик, могут его огорчить.

   — А мне лично по хрену, — отмахнулся Сашка, стоя, почему-то, уже в дверях. — Я! Я нужен, главному. На их конвейере смерти. А не он — мне. Ты думаешь, сколько он за Протасова получил? Больше моего получил в десятки раз! Только вот Барыба… не вписывается. Упорно не вписывается в картину нашей общей гармоничной жизни. Барыба — и этот… Спаланцани! Если слушать про их коловратий, то Протасов — неистребим!.. Спрысни его прах водой — и вот уж он снова пред тобой. И сорок первый, освобождающий меня от всякой ответственности, нынешний день тогда — ничего не значит!.. Извини, я должен разобраться с главным врачом. Немедленно! Ибо час пробил…

   Если смерти нет, зачем мы на неё работаем?!.
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   Цахилганов расстроился.

   — За что ты мордуешь меня коловратиями? — с тихим упрёком произнёс он, исследуя шелушащуюся стену: граница сырости расползлась подобьем карты Африки. — Только всё устаканилось — и удар под дых: сдохшие коловратии обретают жизнь, спрыснутые водой. Выходит, от бессмертия нам с тобой никуда не деться. Разве это честно? Ты зачем воз-мутил себя — и меня?! Мы ведь так хорошо сидели!..

   Муть. Поднимается душевная муть. Из тёмных глубин.

   Сашка! Я и сам знаю, Сашка, нечто… весьма для нас неприятное: электроны,

   соединяясь с позитронами,

   умирают как частицы материи! И те, и другие.

   Но превращаются при этом в электромагнитное излучение!.. А электромагнитное поле, Сашка, может опять материализоваться — в пару: электрон — позитрон. Вот тебе уничтожение материи —

   и возвращение материи с того света.

   Вос-кре-ше-ние!..

   Но заметь, Санёк: я же не мордую тебя процессами аннигиляции и материализации? Процессами перехода материи — в излучение, и излучения — в материю? Не загоняю тебя в мысли о потустороннем мире, правильно?..

   В мысли о взаимопроникновении миров, материального и лучевого…

   В мысли о переходе жизни из материального состояния в энергетическое — и обратно. Главное — обратно: из смерти в жизнь! Я тебя щажу, Сашка, а ты меня — нет! Шептун беззубый.

   — …Ты ушёл что ли? — спросил Цахилганов Сашку. — А я хотел спросить тебя, что есть ад. Обсудить как следует, ибо нам с тобой — туда.

   Ему никто не ответил.

   — Ну вот, — развёл руками Цахилганов. — Ни позитронов, ни коловратий. Все меня бросили. Один!.. Один, как прежде, и… убит.
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   Он со стуком уронил голову на стол. Но тяжёлый, мутный сон его перебивался странным вопросом, который он понимал ясно и от которого его знобило. Кто-то предлагал ему немедленно решить, кому оставаться на этой земле — а кому лучше исчезнуть с неё. Останется Цахилганов — Любовь умрёт. А чтобы осталась Любовь — должен уйти Цахилганов. Уйти немедленно. Аннигилироваться… Или — или! Потому как сочетание — Любовь и он — более на земле,

   после сегодняшнего вечера,

   невозможно.

   И Цахилганов морщился во сне от нежелания решать.

   Потом он понял нечто важное о Степаниде — и сразу забыл, что именно. Но тут же вспомнил снова…

   Если — на — земле — останется — он — то — Степаниде — придётся — жить — в — его — мире — а — если — останется — Любовь — то — девочка — будет — жить — в — Любином — мире — а — не — в — его…

   Только мир-то, весь мир теперь — цахилгановский! И Цахилганову придется уходить с земли лишь вместе с этим американизированным

   — своим — то — есть —

   миром. Иначе какой же смысл в его, цахилгановской, жертве, если он не утащит весь мрак с собою?..

   Значит, чтобы жила Любовь и дочь…

   Значит, ради дочери он должен…

   Что он должен сделать? Что?

   — Да подскажите же кто нибудь? — взмолился Цахилганов во сне.

   
522

   — Ты, как будто, звал меня?

   Кто это расхаживает перед картой Советского Союза,

   разложенной на столе,

   в кабинете огромном, как ангар,

   в котором резко свищет чёрный сквозняк?

   Но металлические стены ангара раскалены до красна.

   Отец. Он в гражданском,

   — в — дешёвом — чёрном — костюме — из — похоронного — бюро —

   однако в офицерских мягких сапогах,

   и на вздувшейся, синюшной шее его затянут офицерский ремень.

   — Куда я попал? — спросил Цахилганов, не рискуя подойти к нему.

   Он стоял перед отцом, будто связанный — ни двинуться, ни пошелохнуться.

   — Здесь канцелярия ада, — просто ответил отец, вглядываясь в сына с любопытством. — Всё делопроизводство — здесь… От каждой прозекторской до нас рукой подать. Тут прямое сообщение, я всё слышал… Ты, как носитель душевной крамолы, решил уйти в ад добровольцем, утащив с собою непременно всё «гнездо крамолы» мира?

   Сделав неприметный предупредительный жест, отец закричал вдруг, оттягивая ремень с шеи:

   — Но у тебя ничего не выйдет! Ты попадёшь в ад — один! «Гнездо крамолы» наверху сохранится!.. Посмотри, какие доблестные силы его оберегают! Вздумал тягаться с ними? С ними?!.
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   Крупные и мелкие бесы

   — с — облезлыми — хвостами — волосатые — и — не — очень — но — все — как — один — в — фуражках — энкавэдэ —

   сидели по периметру ангара, на полу, и скучали. Казалось, что отца они не слушают совершенно. Кто грыз в задумчивости наманикюренные ногти, кто почёсывал плешиво-волосатые бока, кто просто глядел на Цахилганова-сына круглыми, ничего не выражающими, глазами.

   Самый жалкий из них был, впрочем, бесшёрстным. Однако этот, бес курения, покрытый густой рыхлой копотью, казался тепло одетым — в чёрно-жёлтый плюш. Был он мал, как шестиклассник, и печален.

   Но тут выскочил откуда-то совсем уж мелкий — запыхавшийся бес пьянства. Зелёный, он скакал, мельтешил, вертелся. И наркомовская фуражка с синим верхом была на нём будто кукольная —

   индивидуального пошива, должно быть.

   — Не обращай внимания. Они — нерабочие бесы, — сказал отец, отслеживая равнодушно прыжки зелёного и косясь на покрытого копотью. — Так, соглядатаи. На твою душу безоговорочно претендует

   вон тот!..

   В углу ангара независимо стал вихляться самоуверенный рослый бес, похожий на худого орангутанга, с развинченными суставами и надменно выставляемой задницей. Он был совершенно голым, а под подбородком его алел красный галстук-бабочка.

   — Это бес джаза, — пояснил отец недовольно. — Я не понимаю, какое отношение он имеет к серьёзным процессам? Разве что вспомогательное.

   Основные — там!..
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   Цахилганов-сын глянул в указанную сторону —

   и увидел группу важных бесов с портфелями:

   одного — похожего на комиссара Рыкова,

   другого — на Петровского,

   третьего — на Троцкого.

   И лишь смахивающий на комиссара Алгасова был без портфеля, но с широко открытым ртом.

   — Имел право голоса без должности, — пояснил отец про того, беспортфельного. — Они давно уж вернулись из длительной командировки. Но до сих пор вид имеют усталый. Слишком долго и много работали они на поверхности Земли, в сложных православных условиях. Перетрудились основательно. Теперь стараются переложить всю работу на других, сволочи…

   — А ты здесь что делаешь? — удивился наконец-то Цахилганов-сын.

   — Как — что? Веду допросы.

   — Так, значит, ты и здесь — чекист?

   — Разумеется, — ответил отец с достоинством. — Чем больше допускают промашек чекисты там, наверху, тем больше они оставляют работы нам, в аду. Приходится за них упираться… Спецов там не осталось! Но от ответственности за свои поступки всё равно никто не уйдёт,

   — если — на — земле — толком — не — допросят — то — под — землёй — втройне — наверстают —

   верно? Нет, когда мы там служили, все очищенными уже сюда прибывали — так, что в рай отзывались некоторые прямо из канцелярии, да… В общем, работаю в личном кабинете. С горлом замучился: болит горло! Тут жар от стен, холод от сквозняка.

   Мороз, огонь.

   Огонь — мороз!

   Ремень трёт…
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   — А у меня что-то с башкой, — пожаловался сын. — Я её в реанимации малость перетрудил. И с нервной сис-темой,

   — с — темой — одновременного — уничтожениея — гнезда — крамолы — внутреннего — гнезда — и — внешнего — у — меня — нелады…

   Кто-то из крупных бесов рыкнул угрожающе. Цахилганов-сын обернулся. Однако крупные бесы сделали вид, что они не при чём, и отвернулись. Но отец перепугался необычайно:

   — Никогда не обнаруживай перед нечистью своего слабого места! Туда и ударят, в самое уязвимое. Непременно!..

   Спохватившись, он сменил тон на самый жёсткий:

   — Ты, марш, сюда — сюда, под лампочку! Гражданин Цахилганов, — чётко и громогласно принялся выговаривать отец простуженным голосом. — Ну, рассказывай всё как есть. Запираться и лгать не советую.

   Только теперь Цахилганов увидел, что отец стоит перед своим столом с початой бутылкой водки в руках.

   — О чём ты думаешь, отец? — совсем тихо спросил Цахилганов.

   О чём ты только думаешь на чёрном свете, отец, пристрастившийся на белом свете прихлёбывать обжигающую водку будто прохладную воду?

   — Тише, — перешёл вдруг отец на шёпот. — Я проанализировал все ошибки, допущенные там, наверху. Их следует исправить.

   Вдруг отец передёрнулся от омерзенья и закричал бесам:

   — Вон! Вон отсюда!

   Однако добавил спокойней, прихлебнув из бутылки:

   — Допрос сына — дело тонкое, попрошу всю нечисть мне не мешать. Я поговорю с ним один на один.

   Таким поворотом дела бесы были явно недовольны. Особенно гримасничал, нервно дёргался и кривлялся бес джаза. Только бес курения, утонувший во взрослой фуражке, направился к выходу покорно и сразу.

   Однако, наконец, подчинились все, переговариваясь:

   «Да наш он… Наш! Осталось только доказать. А это совсем просто».

   Последним ушёл похожий на Рыкова,

   припечатав отца многозначительным

   и очень подозрительным,

   долгим взглядом.

   — Стены слышат всё!
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   — Ни хрена они не слышат, — проворчал отец ему вслед и вдруг заорал на Цахилганова-сына: — А ну встать! Смотреть в глаза!.. Отвечать по существу!

   Но тут же, понизив голос, указал на дверь:

   — Слушай внимательно. Они все, эти бесы — агенты мирового империализма. Это здесь мне удалось установить с точностью. Я провёл тщательное и незаметное расследование в аду… А в бутылке — вода, я их дурю. Теперь запоминай. Секретная лаборатория системы «Ослябя» находится там, куда я тебя возил. Помнишь, торчал из земли какой-то ящик в кустах? Около того места в степи, где были сожжены тёплые вещи репрессированных… Она — под лощиной, лаборатория! На большой глубине, прямо под Мёртвым полем…. Когда стало ясно, что лаборатория, приговорённая к ликвидации, в нужное время не взорвалась по каким-то…

   — по — известным — впрочем — нам — с — Дулой — Патрикеичем —

   причинам, была большая неразбериха в верхах. Июньский Пленум, волнения в Германии, арест Берия… И после его расстрела в бункере,

   — в — Центре — боевого — управления — Московского — военного — округа —

   все успокоились надолго. У Москвы руки до Карагана дошли не скоро… А когда дошли, про нашу лабораторию спрашивали только люди Суслова, да и то второпях — как про дела давно минувших дней. Но кто-то из людей Андропова, из западников, наткнулся на показания полковника Майрановского, начальника Специальной Лаборатории Ядов, арестованного с ведома Берия в 53-ем году. Она находилась не у нас, а в Москве, в Варсанофьевском переулке, но связь с нами у них была!.. В общем, интересующихся нашей лабораторией надо было сбить со следа.

   Оглядываясь на дверь ангара, полковник с ремнём на шее говорил быстро, ужасно быстро.

   — Готовилась в то время такая акция: по использованию пустот отработанных шахт Карагана для захоронения атомных отходов. У меня мало времени, слушай внимательно! Местному партийному руководству удалось будто бы отстоять старые шахты. Однако это не вся правда. Часть отходов тайно всё же пришла в Караган! Совещание по этому вопросу проводилось в верхах очень спешное, закрытое. И тут я опередил людей Андропова: по моему докладу выходило, что лаборатория полностью пришла в негодность,

   и моё это было предложение —

   вход в неё заполнить как раз атомными отходами…
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   Слова, которые в промежутке между шёпотом и шёпотом выкрикивал отец, не имели никакого отношения к разговору,

   — ты — мне — брось — заливать — про — корм — для — попугайчиков — в — коробке — был — насвай —

   но они воспринимались младшим Цахилгановым, как необходимые. Он только морщился иногда, будто при резкой смене температуры —

   отец то словно бы двоился,

   и один нёс что-то бессвязное,

   другой же тщательно, тихо выроваривал:

   — Похоронили одним махом и отходы, и, будто бы, лабораторию. Мы с Патрикеичем принимали в этом самое прямое участие. Потом андроповцы опомнились, но было поздно. Мне не дали генеральского звания — оттого, что московская комиссия не успела ничего обследовать. Да, комиссия, недовольная моей описью и отчётом по самостоятельному нашему захоронению лаборатории, будто бы пришедшей в негодность, очень возмущалась… Но меня отправили на пенсию, и всего лишь. Только вот что потом вышло…

   Вечную пытку раскалёнными железными прутьями ты уже заработал. Бес джаза у нас мастерски играет ими на рёбрах таких, как ты!..

   Нас подвели эти перестроечные сволочи в КГБ, которые за доллары сдали архивы с потрохами западным спецслужбам… В общем, старые распоряжения по системе «Ослябя», считавшиеся устными, всё-таки где-то в бумагах оставили след. Невнятный, но — след!.. И в последние годы интерес к лаборатории со стороны иностранных спецслужб был таков, что в Карагане уже всё прочесали, вдоль и поперёк.

   А отходами был завален не тот!.. Не тот,

   а — ложный шахтный ствол!

   Лаборатория не была похоронена нами,

   слышишь?!.
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   Отец проговаривал, не останавливаясь:

   — …Правда, мы запустили в своё время туманную дезинформацию — о нахождении лаборатории под бульваром Коммунизма, и они искали её там. Потом — под больницей искали, и даже в Раздолинке. Рядились то под геодезистов, то под экологов, но не нашли, разумеется, ничего. А для них…каждый уцелевший клочок бумаги, с расчётами высоколобых советских заключённых,

   — где — ты — купил — изумруды — в — каком — таком — переходе — метро — это — важно — для — нас — это…

   представляет огромный интерес.

   Теперь так: на днях в Караган направляется опять экологическая, будто бы, международная проверочная комиссия. Знай: эти — уже вооружены. И по сомнительному следу они не пойдут. Ложный шахтный ствол, заваленный атомными отходами, ими давно обследован. Туда уже никто не двинется: незачем… Теперь они почти у цели. Не сегодня, так завтра они появятся на Мёртвом поле и наткнутся на угол будки. Хорошо, если не продвинутся дальше полой ниши, но если выйдут к шахтёрской клети, плохо дело… Советником у них — Митька Рудый, да-да, тот самый — строитель мирового лагерного капитализма. Его программе дано кодовое название

   «Синкопа-2».

   Потому что программа развала Союза

   носила у них название

   «Синкопа»…

   Что значит, там, где сидела старая кореянка?!.. Не кореянка же тебе их продавала!..
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   Цахилганов младший, оглянувшись, тихонько пожал плечами:

   — А зачем — им — устаревшие научные разработки? Я не понимаю…

   — О! — засмеялся отец. — То, что создавалось для нашей государственной самообороны, они смогут использовать иначе. Если им повезёт, они получат власть над всем миром! Невидимое смертоносное оружие, действие которого невозможно разоблачить, проредит человечество за считанные месяцы таким образом, что на планете останутся лишь они, господа,

   и горстка рабов,

   — скотолюдей — с — низменными — запросами…

   Знай также: лаборатория в полной сохранности и дееспособности. Наши современные ослабленные спецслужбы этого знать не могут. Они только отслеживают активизацию врага, и потому тоже направляются сюда. Теперь прикидывай: допустим, им повезёт, и они захватят лабораторию первыми, эфэсбэшники. Отвечай: продадут они её иностранцам — или нет?

   — Я знаю теперешнюю жизнь, отец. Среди самых верных государственников всегда найдётся хотя бы один, кто продаст всё с потрохами и уедет за рубеж, барствовать, — без запинки ответил Цахилганов-сын.

   Отец наклонился к самому уху сына:

   — Хвалю за верное представление о нынешних кадрах. Но там, у них — тоже борьба, там нет единомыслия… Значит, так: это уже решать тебе, сотрудничать с ними — или поостеречься. Лучше не рисковать, конечно. Рассчитывать только на себя. Возьми себе Дулу Патрикеича в проводники. Он понимает кое-что в снаряжении. Вы должны опередить всех.

   Мёртвое поле — ты хорошо помнишь его?!

   Мёртвое поле, куда я тебя возил…

   Поле, которого мне не забыть…

   Там пылал костёр…

   Он неугасим.
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   — Отец, я всё давно понял. Про вечный огонь в тебе, — нетерпеливо перебил Цахилганов.

   — Нет! Понять это невозможно… Но, запоминай хорошенько. Итак: вход в действующую лабораторию — под углом железного ящика. Тут придётся чуть-чуть поработать лопатой — сделать совсем незначительный подкоп под днище. И сразу же откроется очень узкий лаз. Прыгай в него, не бойся — лететь вниз придётся всего метра четыре. И ты окажешься в той самой полой нише, про которую я говорил. Там может подтравливать метан. Но респиратора не понадобится. Курить в нише, разумеется, нельзя, рванёт хоть и без ущерба для лаборатории, но как следует… А до лаборатории ещё добираться и добираться. Справа, в темноте, ты нашаришь металлический кривой прут, торчащий из породы, будто негодная арматура. Раскопай пространство вокруг него. И прут выведет тебя прямиком на рычаг,

   — попрошу — подробней — внятней — чётче — оправдание — не — принимается —

   отожми его до упора вниз. Откроется лаз, в котором висит шахтёрская старая клеть. Не бойся. Она тронется вниз, по тросам, если раскручивать лебёдку. Это тяжело, вы будете с Патрикеичем крутить её попеременно, сдерживая инерцию разматывания. Иначе, выпустив рукоятку, разобьётесь вдребезги.

   На глубине в восемьсот метров клеть встанет. Вы увидите ржавые рельсы, они проложены в узком тоннеле. Когда кончатся рельсы, по правую руку вы найдёте трансформаторный ящик. Да, огромный трансформатор там стоит, в дощатой обшивке. От него надо идти, глядя вправо. На крепи, дальше, будет висеть счётчик — индикатор метана. Не обращай на это никакого внимания — он показывает сверхаварийный уровень газа. Так придумал и установил навечно Патрикеич, своими руками: зашкаливает, значит, прибор,

   — молчать — мразь — развратник —

   но дренаж там был проведён, как нигде, и скважины надёжно зацементированы. А для скапливающегося десятилетиями газа хорошие проложены отводы…
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   Однако тут раздался страшный грохот: бесы в энкавэдэшных фуражках упорно колотили в дверь и уже совали в щель свои мерзкие рожи.

   — Ну вот! — громко расстроился отец. — Только человек начал давать искренние признания, как вы норовите всё пустить насмарку! Ну, нет у вас ума — и не прибудет.

   Одна злоба да хитрость…

   Взвизгнув, бесы исчезли.

   — Они, вообще-то, глупые, — сообщил отец. — К счастью.

   — Ты же атеист, — вспомнил Цахилганов. — А если для тебя нет… То нет и их.

   — Разумеется, атеист! А как бы я без этого попал к ним в доверие?.. Но не отвлекайся. В пяти метрах от счётчика штрек кончается: перед вами будет глухая стена. Однако справа — низкий лаз, едва заметный. Ныряйте в него. Там на четвереньках проползёте метров сто. И пространство начнёт раширяться. Впереди себя ты нащупаешь ещё один рычаг… Слушают, сволочи! — вскричал отец и добавил, торопливо: — Ладно, остальное Патрикеич знает. Главное же для тебя — пробраться к пульту в самой лаборатории, в зал «Г», запомни. В залах «А», «Б» — там другое: биояды, геохимия и прочее. А геокосмика и биофизика — в «Г»… Над одним пультом — слабое свечение,

   — кто — такая — Самокрутка — в — каких — отношениях — ты — с — ней — состоял — бабник —

   оно работает в экономном режиме…

   
532

   Отец задыхался от торопливости. Он пытался ослабить ремень на шее, хрипел и сипел, однако говорил без пауз:

   — …Фосфорные лампы находятся под толстой защитой. Вариант первый. Ты нажимаешь синюю кнопку, она самая доступная. Это — кнопка ликвидации лаборатории, замыкается на отводы метана в ложном шахтном стволе. Взлетит всё дочиста: рванут атомные отходы.

   И это будет самоубийство.

   Да, ты не допустишь врага к советской информации. И выполнишь программу-минимум. Но… Но… Впрочем, ты понимаешь. Уцелеть вам с Патрикеичем не удастся.

   О — блудных — делах — можно — короче!..

   Цахилганов-сын поёжился:

   — Понятно. Синяя кнопка — кнопка моей смерти. А «гнездо крамолы» в мире останется невредимым. Ну, разве что не усилится оно древнесоветской военной мощью. М-да. И зарезал сам себя. Вес-сёлый разговор,

   так спел бы Самохвалов…

   — Да не думай ты о таком пустяке, как собственная земная жизнь! — раздражился отец. — Хуже другое. Я не исключаю, что, чем-то наподобие метановых ходов, все атомные захоронения страны связаны между собой. Скорее всего — дремлющим электричеством. Захоронения осуществлялись не по нашей программе! И, судя, по долларовым вложениям…Нет гарантии, сын, что следом за ложным стволом не взлетят на воздух, по цепной реакции, целые города наши, и в первую очередь — Караган. За ним — Челябинск, Иркутск, Подмосковье… и пошло. А это…

   Это…
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   — Армагеддон. Понимаю. Ещё веселее! — торопливо кивнул Цахилганов. — Головы Чудища сделали своё дело. Армагеддон в отдельно взятой стране нам обеспечен,

   — беспечен — был — перестроечный — мир — ох — беспечен…

   — Локального армагеддона на Земле не будет, — покачал головой отец. — Это — ядерная зима. Она накроет весь земной шар… Повторяю: таковы мои подозрения. Но здесь, в аду, ведя допросы мёртвых предателей, атомщиков, министров, я натыкался на косвенные улики. Их было предостаточно! Дремлющим электричеством связаны все… Остальное я записываю, поскольку — бесы… — отец негромко рассмеялся, — бесы безграмотны! Представь себе. Они очень сообразительны, всё слышат, и даже по движению губ, по краткому жесту могут определить, что думает человек, а вот читать написанное!.. Это только в аду обнаружилось. Даже бесы, которые прошли персонификацию — то есть, как бы жили, они… — всё хрипло смеялся отец. — Они занимали посты министров, писали, разговаривали на разных языках, но… Восстановившись в своей изначальной ипостаси, здесь, в аду, все навыки теряли…

   Впрочем, люди неверно считают, что действуют они сами по себе:

   и над ними — Промысл,

   которого им никогда не понять.

   Промысл свыше…

   Хотя и нам дано понять не многое…

   — Отец! Ты отвлёкся.

   — Разве? Ну да… Вариант второй, на который я рассчитываю. Крепко расчитываю!

   Он достал блокнот и принялся быстро писать карандашом «Сакко и Ванцетти».
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   «Среди множества одинаковых серых кнопок на пульте есть одна, под которой раздаётся едва слышное тиканье. Нажмешь на неё и поднимется щит, под которым — табло. Замигают буквы: «опасно для жизни», раздастся вой сирены. Не бойся, там внизу, на щите, есть кнопка совсем незаметная, она не больше горошины, плоская будто заклёпка…

   — ах — ты — не — знал — что — держать — мистическую — литературу — в — доме — нельзя — что — это — навлекает — на — домашних — цепь — несчастий — кто — тебе — дал — Гурджиева — отвечай…

   Нажимай смело. Когда упадёт железная штора, загорятся мельчайшие лампы накаливания в приборах. И вот тут стоят тумблеры. Тебе надо посмотреть на часы и набрать, в виде кода, поочерёдно, год, месяц, день, час. Год, месяц, день, час! Взрыв запланирован с учётом всех будущих тектонических сдвигов. И он ускорит их в тот миг многократно. По определённым метановым отводам пламя пойдёт в толщу земли, к нишам газовых конденсатов, к подземным нефтяным морям. Это будет исторический взрыв!.. Он немного потрясёт земной шар — подобьем обширного землетрясения баллов в пять-шесть, это не особо опасно. Но сметёт с лица земли часть материка, откуда исходит гибель миру… Эту часть захлестнёт океан».

   — Новая Атлантида?

   — Нет. Срабатывание системы «Ослябя»! — торжественно сказал отец, вырывая листок из блокнота. — Впрочем… Да! Была ведь там, под землёй, группа теоретиков, исследовавшая гибель Атлантиды. Возможно, эти разработки легли в основу… Но… «Ослябя» — система столь комплексная, что Атлантида…

   — мелко — плавала.
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   — …Значит, назад нам уже не выбраться? — деловито осведомился Цахилганов-сын.

   — Разумеется, — холодно ответил отец. — Ты же понимаешь, в какие годы система разрабатывалась? Исполнители действия тогда не должны были оставаться в живых. И так должно быть всегда! Высшие государственные интересы требуют этого.

   Значит — включая — телевизор — в — котором — скачут — шлюхи — и — геи — ты — воображал — что — их — эманации — не — действуют — на — детей — калеча — их — души — ты — оказывается — совсем — не — прегрешал?!

   — Нам помогал, — радостно подсказывали из-за двери бесы и хихикали, торжествуя.

   — Понял, и во втором случае мне придётся погибнуть на пару с Патрикеичем. Но — третий вариант? Почему ты ничего не говоришь о нём? — удивился сын. — Вдруг я, я сам захочу продать лабораторию англичанам, американцам или кому-то ещё, прежде чем это сделают современные чекисты? Сейчас ведь время такое — время больших состязаний: кто кого опередит в продажности…

   — …Если бы ты не сидел в реанимации, у Барыбина, рядом с Любовью, ты бы так и поступил. Но сейчас… третий вариант для тебя уже невозможен.

   — Да почему же? Я что, жить не хочу?! Тем более, припеваючи? — возмутился младший Цахилганов.

   — Ты не сможешь стать предателем, — холодно повторил отец. — Потому что ты прошёл сквозь чистилище.

   — Так. Для этого, значит, принимался терзать меня Внешний Цахилганов — отслоившаяся совесть моя? И Патрикеич там вертелся — для этого? Они что же — готовили меня к…

   — Да. Раньше всех прочих — Степанида. И Люба. Потом — Мария. Да тот же Барыбин! Они помогали тебе готовиться. К поступку. Во имя очищения мира от скверны и погибели. Только прежде ты должен был увидеть всю скверну в себе самом. Человек способен одолеть зло мира, истребив прежде зло — в себе.

   — Но… Я же пил потом с Сашкой! И отрёкся даже… Я отрекался в подвале от своих же выводов! От реанимационных выводов! Пил — и отрекался.

   Я отрёкся трижды от…
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   — Забудь о своём отступничестве. Через прозектора шли особые искушения. Которым ты совсем было поддался. Но тут вмешались те… — отец указал вверх, — …те, весьма серьёзные, силы,

   — их — девять — по — численности —

   и Самохвалов, против воли, стал проговаривать спасительную для тебя информацию. Про Спаланцани и его высушенных, мёртвых, возвращающихся к жизни из небытия этих… каракатиц; забываю, как их там…

   — Коловратий, — подсказал Цахилганов-сын. — Мою широченную душу спасали… мельчайшие коловратии?

   Странно, ничтожные коловратии

   развернули всё

   в другую сторону.

   Обидно даже…

   — И твои позитроны с электронами! — поднял палец отец. — Но была ещё главная, решающая проверка, которую ты выдерживаешь с переменным успехом. Касающаяся любви. Впрочем, тебе не надо знать об этом. Потому что она ещё не завершена.

   — Да ну? — усомнился Цахилганов.

   — Наш разговор останется только сном, если ты ухватишься за ложное, за пустое. Тогда история человечества станет развиваться по другим законам… Великое — в малом… И малое — в великом… Если бы ты знал, с каким напряжением смотрят на тебя светлые и тёмные силы,

   они на каждого живущего так смотрят,

   в каждый миг его жизни…

   — Отец! Что за пафос?! — нервничал Цахилганов. — Ближе к делу!

   Тот однако продолжал бормотать своё:

   — Каждый поступок либо способствует…

   — Всё ясно, время такое! Значит, именно я должен пойти против «Синкопы-2». И сокрушить её?.. Я, любитель джаза, и — против синкопы… Чудно, право. Парадоксально!

   — А что тебя удивляет? Кто лучше тебя мог осознать философию преизбытков и выпадений? С твоей душой происходило в жизни то, что произошло с Союзом, разрушаемым «Синкопой». И тебе, знатоку джаза, именно тебе была ясна изначально механика смещения с сильной доли на слабую!

   С сильной доли на слабую…

   Впрочем, тут много аллегорий. Всех не перечислить. Ибо любой пустяк — символ. Символ и философия.

   — Понимаю. Солнце грело так горячо…

   — Именно. К тому же ты — электронщик, что весьма, весьма нам необходимо, — упрямо толковал отец осипшим голосом. — Вот и выходит: единственно ты, как наиболее низменный и наиболее разрушенный, годишься для высочайшей этой цели.

   Дальше он бормотал и вовсе неразборчиво, тускло, прерывисто:

   — Прошедшему путь саморазрушенья и разрушения всё это безобразие — своё и мира — предстоит искупить… Предстоит… Таково твоё предназначенье…
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   Он закашлялся от удушья. Но алый отсвет раскалённой стены оживлял бледное лицо отца, будто он заглядывал в дверцу печи, и если бы не ремень на шее… Цахилганов-старший казался теперь значительно более живым,

   чем на земле.

   — Я рассказал тебе почти всё.

   …Ты у меня, сволочь, обманщик, растлитель, отправляешься в ад по десяти статьям! Поздравляю!

   — Да почему же ты так во мне уверен? — удивлялся сын непривычной доверчивости отца. — И где теперь я найду твоего дряхлого, древнего лиса — Дулу Патрикеича? Эту энкавэдэшную рухлядь? Дабы изменить ход исторических событий?

   Отец с досады даже заскрипел зубами:

   — Опять — душевная плесень! Чистили тебя в реанимации, чистили… Своим теперешним сомненьем в себе ты осложнил многое наперёд. На такие дела идут с чистым сердцем. С ликом светлым и глазами смелыми! А ты… — отец брезгливо морщился. — Прикидываешь: так — выгодно, так — страшно…

   В тот миг в дверях ангара показалась злорадная бесья рожа, мелькнула красная бабочка.

   — Извини, бес попутал, — признался младший Цахилганов. — Бес джаза, кажется…

   — Но Патрикеич будет осведомлён, — сухо сказал отец, прислушиваясь к усилившейся возне за дверью. — И, если только будет угодно там…
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   Однако поднять глаза вверх он не успел.

   В воздухе запахло серой. Шквал приветственного воя раздался вдали. Визг, грохот, стук уже сотрясали преисподнюю. Где-то, совсем рядом, встречали того, кто приближался к раскалённому кабинету с каждым мгновеньем. И отец, растерявшись, быстро поднёс листок к раскалённой стене ангара. Бумага взялась пламенем. Но случилось страшное:

   буквы! —

   сгоревшие буквы отпечатались на багровой стене.

   …По метановым отводам пламя пойдёт в толщу земли, к нишам газовых конденсатов, к подземным нефтяным морям…

   Отец размышлял только миг. Он зажмурился и крепко прижался к буквам спиной. Раздалось шипенье, похожее на шипенье сковороды. Запахло горелым. Страшный вопль отца, бьющегося у стены, поверг сына в ужас.

   — Что ты сделал? — закричал Цахилганов-сын. — Зачем? Они же не умеют читать!

   — Они заставят прочитать это души… допрашиваемых грешников… — сумел выговорить Цахилганов-старший, прикипевший к стене. — Беги! Мне отсюда… нельзя. Я тебя вытолкну… усилием воли. Только одной моей воли теперь может… не хватить. И смотри, не пей потом! Нельзя! Ни грамма!..

   На это идут с ликом светлым,

   глазами ясными

   и…
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   Цахилганов поднял от стола совершенно трезвую голову. Он увидел снова запертый сейф, тёмную бутыль с нашатырём. И штукатурка рядом со столом шелушилась, будто влажная короста.

   То подземные воды поднимаются, выступают из чёрной, угольной земли Карагана, проеденной ходами на многие тысячи подземных километров…

   Грунтовые тёмные воды подступают здесь исподволь к Цахилганову, образуя на отсыревшей стене

   очертания материков, континентов, стран.

   И слова отца всё ещё звучат в памяти,

   — слова — из — ада.

   — …Да! Хорош он, русский выбор! — почесал Цахилганов взлохмаченный затылок. — Направо пойдёшь — смерть найдёшь, налево — то же самое: погибнешь… А вообще-то, что мне терять? К праведности я не пригоден. А за оголтелую неправедность меня… Степанидка однажды в сердцах может прихлопнуть,

   за то, что я сгубил Любовь,

   — природа — устранила — жизнеспособность — семени — а — дитя — довершит — дело — природы —

   стрельнет хоть из чего, и разнесёт полбашки, не моргнув глазом. И сядет… Сядет в тюрьму, дурочка… Нет. Остаться в живых Цахилганову не суждено хоть так, хоть эдак, хоть разэдак, да и смысла нету!.. Налево пойдёшь — направо пойдёшь — прямо пойдёшь… А Люба — пусть! Пусть Любовь оживёт,

   пусть живёт

   вместо Цахилганова, поганца,

   жизнь которого только истребляет

   её,

   то есть — Любовь…

   То есть — Жизнь.
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   Да, убираться с земли придётся Цахилганову. И не хотелось бы, но… Обречённо махнув рукою, он подхватил мензурку с остатками водки и, крякнув как следует, опрокинул в себя,

   — эх — калёно — железо — охнуло — пространство — знакомым — голосом — и — словно — захлебнулось.

   — Тьфу ты, я же пить не собирался… — ошалело крутил он головой и жмурился: — Патрикеич, клянусь, не хотел!

   В глаза его метнулось какое-то косматое пламя —

   и — погасло.

   Уже через минуту, однако, Цахилганов благодушно посмеивался:

   — Велика важность. То всего лишь сон был! Странный сон. И всё. Подумаешь, принял сорок граммов…

   Но опьянел он вдруг сразу и необычайно сильно.

   — Оставайся, Любочка. Живи лучше — ты!.. — широко мотал рукой Цахилганов, довольный собственным великодушьем, и заваливался набок. И плакал легко и светло, вытирая обильные слёзы растопыренной ладонью. И снова жалел себя:

   — Я обречён! Пусть будет так!..

   Пнув стул, Цахилганов пошёл искать санитара,

   чтобы сказать ему срочно, дерзко и смело,

   всю правду.

   «Я освобождаю землю от себя, во имя чистоты и света».
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   — …Ты, адов привратник! Почему не на службе? — заранее говорил Цахилганов, держась за стенки зала и не находя санитара нигде. — Ты сам не знаешь, дурак, урод, что ты есть — пер-со-ни-фи-кация!.. Персонификация моих — моих! — низменных страстей, Циклоп. Вот кто ты есть, мать твою за ногу!.. Циклопка! Друган! Иди сюда, я тебя расцелую, не чужой ты мне. Тьфу. Тьфу… В адовых вратах, значит, нас встречает некая персонификация наших страстей, и ты — таков, Циклопчик, потому что мои страсти — таковы: они — одноглазы! Кривые страсти… Плоские, как твоя рожа. Рябые…

   Тьфу. Род-ной ты мой… Копия души…

   — Эй, копия? Души… меня в своих мерзких объятьях и целуй напоследок! Давай прощаться. Я, отслаиваюсь, я тебя покидаю, я избавляюсь от того, что ты есть, навсегда! Иду на взлёт!.. От винта!

   С этими словами он кое-как выбрался из подвала.

   Лицо обдало крепким весенним холодом,

   и Цахилганов немного пришёл в себя.

   Удивительный синий свет заливал больничный двор. Тонко поблёскивали льдинки по краям застывающих луж. Мужик санитар в треухе одиноко стоял в этом синем свечении. Он терпеливо смотрел на дальние ворота, застывшие в бездействии, — и на яркое окно операционной в больничном корпусе, и тосковал, как тоскует человек, к которому слишком долго не приезжают следующие, долгожданные, новые гости.

   Циклоп развернулся —

   и уставил на Цахилганова своё лунное око.
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   — Ну! Прощай! — прокричал санитару Цахилганов. — Люба — и я. Я — и она. Либо то — либо другое. Принадлежащие разным мирам, мы должны были… найти общую форму существованья! Увы!.. Циклоп, друг, это трудно. И уже невозможно теперь. Невозможно, как чудо… Но скрепляет всё — я понял — она! Любовь! Я слишком далеко отошёл от неё… И всё же, ради неё, ради Любы моей…

   Выброшу спицу завтра утром! Отмычку для газировки… Обещаю!..

   — Ради неё… Мы с Патрикеич идём искать лаз, — уверял он санитара. — Я попробую совершить нечто. Ради всех порядочных — я и ради порядочных! — людей на земле. Смех!.. Но ты меня понял?

   Тот ощерился и прорычал нечто нечленораздельное. Рябое лицо санитара затем отразило тупое, животное неудовольствие

   — от того, что Циклоп слишком долго смотрит на живого и даже разговаривающего ещё человека.

   Оглядываясь на санитара с опаской, Цахилганов сделал пару неверных шагов в сторону больничного корпуса:

   — Прощай, братец… Я попрошу, чтобы меня благословила Любовь. Я отправляюсь на заданье…

   Вдруг он услышал трудный, клокочущий, злорадный хрип.

   — До сви-дань-я!!! — внятно выговорил Циклоп ему в спину.

   Цахилганов остановился. Мужик сверлил его одиноким оком и скалился.

   — Да ты, Циклопка, не такой уж и болван… — похолодел Цахилганов от его рокового «до свиданья». — А раз так, то вот и не пойду я никуда. Не видать тебе моего трупа… Буду сидеть в вашем подвале и ждать Сашку. Более того, я велю Сашке выгнать тебя! Выгнать вон!.. Так что, никакого следующего «свиданья» у нас с тобой не будет!.. При-бить бы тебя на месте, истре-бить бы, да ладно: дуй на все четыре стороны… Расстанешься скоро ты со своей покойницей. Извини.
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   Цахилганов резко повернулся, едва не упав при этом от сильного волненья, и решительно двинулся назад, в морг.

   — Я сразу понял, кто ты, шельма! — сказал Цахилганов, задевая санитара плечом. — Ты — тот, который устроился в морг, чтобы сбросить меня в преисподнюю. И не дать мне совершить великое дело спасения мира! Но — шалишь. Ничего у тебя не выйдет: ты будешь уволен!.

   Одинокое, бессмысленно выпученное око санитара не отразило ровным счётом ничего.

   Оно млечно мерцало, похожее на бельмо.

   — Да, это так, привратник ада, — сказал уже для себя Цахилганов, спускаясь в подвал. — А мой ангел сейчас… Мой ангел…

   Он уселся на ступенях и снова заплакал, вспомнив, как истончились Любины веки и как потемнела кожа на её висках.

   Или это падал тогда на её лицо коричневый отсвет от охряного полукруга в изголовьи?

   — …Мой ангел будет жить! — решил он опять, вставая. — Да! Я этого добьюсь! Люба! Я… не хорош для тебя. Я не имел права приближаться к тебе. Прости! Я больше не буду тебе мешать… жить! Своим присутствием я всё время убивал тебя. Только — убивал. Я превращал твою жизнь в ад. Но теперь я иду против ада… Отрекаюсь от ада!..

   — Я отрекаюсь от ада! — рыдал Цахилганов, покачиваясь. — …Ключи от неправедных денег выброшены Сашкой. Выброшены они и мной,

   в ночь, в грязь, в темень…
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   В кабинете у Самохвалова он долго искал, чего бы ещё выпить — но нашёл только бутылёк с нашатырным спиртом и понюхал его коротко,

   а потом натёр себе виски,

   расплёскивая вонючее содержимое флакона.

   — Циклоп! — заорал он. — Сашка всё ещё тебя не выкинул отсюда?.. Пока ты не уволен, изволь принести… водки. Водка — это адский напиток. Значит, доставка её — за тобой. Быстро, давай!

   Невнятное враждебное мычанье донеслось из покойницкой. И Цахилганов направился туда.

   — Однако, тут хорошее эхо!.. Эхо вибрирует… Слышь, Циклотрон? Где ты,

   — ускоритель — протонов — и — ионов — при — условии — резонанса…

   Санитар стаскивал покойницу в простыне с тележки. Он зарычал по-звериному, закрывая труп собой, и одинокое око его стало зловеще отливать

   огнём.

   — Ну! Ты — не балуй! — строго прикрикнул на санитара Цахилганов, усаживаясь на кафельный пол. — Засовывай её туда! Вон, в импортную ячейку. Пусть лежит смирно там,

   где все остальные…

   усопшие,

   — мертвец — мертвецу — глаз — не — выклюет…

   И захлопни дверцу, чтоб не подглядывала! Будет тут ещё всякая мёртвая баба следить за мной. Привязалась. Думает, если мой организм вырабатывает только мёртвые… Но это ещё не значит, что она, мертвячка,

   имеет на меня все свои, полные, права!
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   — …Зря она меня гипнотизирует, — уверял Цахилганов санитара. — Я не собираюсь отправляться на тот свет — с ней под ручку. У меня другие задачи. Ишь, притягивает, шельма. Увлекает баба —

   скрипичный — ключ —

   в свой мёртвый стан…

   — Туда — её. Понимаешь? — громко, как глухому, приказывал он санитару, показывая на ряд распахнутых металлических дверок с номерами. — Циклоп! У тебя до изгнания осталась часть ночи! Так что, шевелись. Работай, Циклотрон! Марш за водкой… Но учти: утром главврач тебя выпрет отсюда! И…

   Цикл, круг то есть, на этом замкнётся. Конец!..

   Санитар не сводил с Цахилганова своего одинокого насторожённого глаза. Держа покойницу, как держат грудных детей, он тоже, медленно и неловко, усаживался на пол и, ёрзая, двигая сапожищами, отодвигался потихоньку к дальнему углу зала.

   — А всё-таки Ботвич — дрянь! Я не говорил тебе, Циклотрон, как она мою Любу обидела? Смертельно… Горюнова — не в счёт. Горюнова — так, замужняя потаскушка, безобидная дешёвая хвас-тушка,

   — тушка — розовая — да — и — всё — хоть — за — ней — и — стоит — некая — страшная — идея — неотвратимой — жестокости — новых — нарождающихся — элит…

   Санитар в ответ зарычал утробно. И это оскорбило Цахилганова до невозможности:

   — А может ты, рябая рожа, думаешь, будто я — нетрезв?!
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   Обхватив покойницу, санитар неспокойно мычал, забиваясь в угол.

   — Да брось ты её! — посоветовал Цахилганов. — У тебя же такого добра навалом!..Или тебе эта конкретно нравится? Не слышу!.. Ах, да, это же твоя последняя ночь здесь. С первым утренним лучом Сашка тебя выставит за дверь, навсегда… Цикл есть цикл! Ладно, расцелуйся со своей мертвячкой по-быстрому и… пошли-ка в кабинет. Обмоем окончание твоей трудовой деятельности,

   — обмоем — бр-р-р — как — дико — это — звучит — в — покойницкой…

   Тихо поскуливая, санитар следил из угла за каждым движеньем Цахилганова.

   — Мы должны спрыснуть наше с тобой расставанье, образина, — продолжал Цахилганов. — Я уже выскочил, считай, из цикла… Слышишь? Я отрёкся от прежнего себя, Циклоп! Но…

   — но — джаз — единственно — джаз — останется — со — мной — из — всех — прежних — отрад — и — с — этой — своей — страстью — я — не — в — силах — расстаться — даже — теперь —

   так что, спой мне свой дикарский, дебильный, ублюдочный джаз напоследок, ещё разок, в системе аккустического резонанса…

   Санитар крутил головой, озираясь насторожённо.

   — Прощай, моё прошлое, — горько умилился Цахилганов. — Теперь у меня ведь больше никто никогда не родится. И не потому, что…

   вот именно: не при чём тут мёртвые сперматозоиды,

   а потому что я покидаю мир страстей. Только вот…Джаз — и всё! Послушаю — и пойду выполнять предначертанное… Спой теперь для меня! Пой же, Циклоп!

   Но лишь неоновые синеватые лампы зудели в зале,

   будто набитые прозрачными возбуждёнными осами.
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   Вдруг око санитара, зорко следящее за Цахилгановым, устремилось вверх —

   выкатилось

   и застыло.

   Циклоп отчаянно захрипел, зарычал в своём углу.

   Гортанный, вой-клёкот-стон заметался, забился в кафельных стенах, словно в судороге.

   — …Прекрасно, — кротко восхитился Цахилганов, утирая глаза рукою. — Неподражаемая, животная экспрессия!

   Вжимаясь в угол, санитар сучил ногами, не переставая. Око его в ужасе блуждало по верхам.

   — Отлично! — всхлипнул Цахилганов от большого чувства. — Только следи за ритмом… Песнь неосторожного орангутанга, попавшегося в петлю из цветущей лианы… Пой, друг мой, пой…

   Циклоп взвыл ещё пронзительней! И оглушительный удар по затылку вбил голову Цахилганова в плечи.

   Он дёрнулся всем телом раз, другой — и медленно завалился на бок.

   — Зачем же по старым швам… — хотел возмутиться Цахилганов.

   Однако было поздно.
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   Он уходил под воду, под тёмную воду. Но тянулся вверх и старался ухватиться хоть за что-нибудь.

   — Люба, дай руку! — кричал он без голоса, захлёбываясь в стремительном водовороте, увлекающем его в бездонную пучину. — Скорее.

   Однако над Цахилгановым раскачивалась на тёмных волнах лишь резиновая Горюнова, накаченная до предела спасительной пустотой…

   Дотянуться до неё было просто. Она, розовая оболочка того, что есть Ничто, даже приближалась как будто…

   — Нет, — сказал Горюновой Цахилганов и перестал рваться из глубины вверх. — Нет. Я лучше — туда… Прощай, Люба. Живи.

   Он шёл ко дну, держась за горло и готовый разодрать его, распираемое удушьем,

   и корабль жизни, уплывающий от водоворота, уже не светил ему огнями, лишь мрачное пятно днища маячило где-то в несусветной дали,

   как вдруг Цахилганову стало свободно дышать.

   И тьма рассеялась, превратившись в полумглу.

   И водный купол распался над ним.

   Тогда он увидел себя с высоты, лежащего на кафельном полу прозекторской с разбитым затылком.
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   Санитар, крепко прижимающий к себе покойницу, сидел неподалёку. А стая парней, похожих на одичавших псов, сновала из зала — в кабинет Самохвалова, из кабинета — в зал,

   мимо Цахилганова, лежащего ничком.

   Они двигались быстро, пригнув шеи, и почти не разговаривали. Потом четверо из них, поднатужившись, протащили сейф к двери враскоряку, но уронили на пол, не одолев середины зала. И Цахилганов тоже видел это сверху.

   Вскоре он услышал стук двери подвала,

   затем — шаги.

   И парни переглянулись озабоченно.

   В зал входил прозектор.

   — Что же ты? Зачем? — успел спросить Самохвалов Боречку Барыбина, виновато потупившегося и тихого.

   — Дядь Саш! Не уходи, — лепетал тот. — Стой! Погоди!

   — Зачем? — Самохвалов пятился к двери. — Борик! Не надо! Сынок…

   Однако к Сашке уже подлетели двое подростков, молниеносно сбили с ног, и руки одного из них сцепились на горле у прозектора.

   Сашкина шапочка, слетевшая с головы, валялась теперь поодаль,

   тесёмочный бант, завязанный кастеляншей, сидел на ней, будто скособоченная бабочка.

   — Я не хотел, дядь Саш! — закричал вдруг Боречка издали, когда тело прозектора ещё дергалось. — Я не хотел, правда!

   — Да ладно тебе! — прикрикнул на него душивший. — Подержи лучше ноги. Бьётся, зараза. Жилистый, старикан. Быстрей!
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   Боречка деловито шмыгнул носом и с готовностью прижал дёргающиеся башмаки Самохвалова к полу. Потом сел на них.

   — Успокойся, дядь Саш, — приговаривал Боречка сочувственно. — Успокойся… Не надо! Всё уже, всё…

   Однако вскоре Боречка вскочил,

   — увидев — поднос — с — инструментами.

   — …На, вот этим, — протянул Боречка душившему нечто блестящее, увесистое, похожее на зубило. — Давай. Так надёжней… А то жалко его, дядю Сашу… Лучше ударить. Этим, тяжёлым… Чтоб сразу,

   — он — же — мучается!

   На ногах у Сашки уже сидел другой болван, самый тщедушный, в прозрачном дождевике, и бил прозектора по икрам ребром ладони, словно тренируясь.

   — А чего ты — мне?.. — спросил душивший, отворачиваясь от зубила.

   — Ага, щас, щас. Понял, — замешкался было Боречка, неловко пританцовывая возле Сашкиной головы. — Понял. Щас…

   Боречка ещё раз усердно шмыгнул широким своим носом, вонзая инструмент в лоб прозектора с небольшого замаха, и проговорил жалостливо:

   — На всякий случай — надо. Извини, дядь Саш.
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   Но Боречку, вдруг побледневшего до синевы, качнуло — и стошнило тут же.

   — На всякий случай… — отплёвываясь, бормотал он, поглядывая на инструмент. — Чисто — на всякий случай… Прости, дядь Саш.

   И жаловался парням, согнувшись в три погибели:

   — Ой, не могу. Я крови боюсь… Тьфу. Один бы точно не справился…

   — Ну, мы дураки! Ключ же надо было сначала у него, живого, взять! От сейфа — ключ! — душивший только что парень начал обшаривать Сашкины карманы, однако не нашёл ничего, кроме небольшого, величиною с записную книжку, Евагелия, должно быть — старинного, с изрядно износившимися страницами. Между ними мелькнула твёрдая пожелтевшая фотография плотной девушки в гимназической форме,

   бесстрашно глядящей вдаль

   ласковыми, смешливыми глазами.

   Прядь волос гимназистки была перекинута на плечо. И маленькая рука под кружевной манжетой упиралась в тумбу крепко

   и победно…
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   Раздосадованный, парень всё же сунул Евангелие, вместе с фотографией, Сашке за пазуху, фыркнув:

   — Барыня, что ль, какая-то?.. Гляди-ка, верующий оказался.

   — Нет, он просто так добрый, — натужно выговаривал Боречка, сгибаясь. — Там его мать. Которая настоящая… Она в психушке умерла, типа бичиха.

   Топчась, Боречка наступал на тесёмочную бабочку самохваловской шапки.

   — Её это, Евангелие называется, — морщился он. — Не его. Он мне показывал… Продать надо.

   — За червонец, что ли?! Ну, ты, Борян, жлоб…

   — Всё равно же пропадёт, — мучился Боречка. — Жалко… Он говорил, ему эта книга дорогая,

   — не — дешёвая — значит…

   Его стошнило ещё раз —

   возле лежащего Цахилганова, на которого никто не взглянул.

   — Трындец, не бьётся твой дядька. Всё! Давай на воздух, — заботливо подхватил Боречку под руку тот, что сидел у Сашки на ногах. — Давай-давай! Сейчас тебе захорошеет. Всё чётко пока.

   Они торопливо нырнули в дверь и стали подниматься по лестнице первыми. А четверо снова пытались поднять сейф,

   издавая от чрезмерной натуги резкие, непристойные звуки поочерёдно,

   и сильно кряхтели,

   и матерились вполголоса.
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   — Поддеть бы чем-нибудь, — оглянулся один, опустив угол сейфа в изнеможении. — А так обосрёмся. Слышь? Поддеть и…

   — деть — и — дети — беспомощно — отзывалось — гуляло — под — потолком — слабое — эхо…

   — Да ладно, вали на попа, — сказал другой, потирая поясницу. И распорядился: — Потащили.

   Они опустили бок сейфа на ступеньку и стали задирать торец.

   — Давай-давай, он через две ступеньки ляжет! — возбуждённо кричал один. — Нормально!

   — Эй, ты! Меня в стену вжал. Нога… Отпускайте!!! Козлы…

   — А как его отпирать будем?

   — Сварочным аппаратом разрежем, — кряхтели парни. — Его Чурбан в пэтэу сопрёт…

   — Пол бы в машине не проломить. На задний мост повалим.

   — А, машина всё равно не наша. Фиг ли нам, кабанам?!..

   Про одноглазого санитара, сидящего возле каталки с покойницей на руках, то ли не вспомнили, то ли забыли в спешке.
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   Тяжёлая их возня и суета на лестнице вскоре стихли. Только неприкрытая дверь наверху тоскливо поскрипывала от ночного сквозного ветра…

   Среди разора шло тихое время.

   Санитар долго сидел неподвижно. Но вот тёмное вдохновенье озарило одноглазое лицо его. И он запел — захрипел, завыл, раскачивая покойницу, как дитя…

   Гортанное своё исполнение санитар прерывал иногда и прислушивался насторожённо. Зуд неоновых ламп становился тогда особенно резким. Но Циклоп принимался хрипеть и выть снова. И снова раскачивалась над девушкой-самоубийцей, под сводами подземелья, странная эта песня,

   не отличимая от африканского рабочего джаза, шершавого и дикого.

   Вдруг санитар замолк, беспокойно окидывая бледным оком весь беспорядок — лежащие тела, кровь на полу, разбросанные инструменты. Привычная озабоченность обозначила продольную морщину на низком его лбу. Он осторожно уложил покойницу на пол,

   следя за тем, чтобы лицо её было хорошо прикрыто, а чёрные длинные волосы подобраны,

   и начал убираться. Привычно внёс из каморки ведро с водой. Потом по-хозяйски выдернул знакомый инструмент изо лба прозектора и омыл в ведре, прежде, чем положить опять на поднос.

   Лицо Цахилганова он обстоятельно отёр всё тою же половой тряпкой,

   оставляя на щеках его

   кровавые разводы.

   И, уже закончив, стыло и долго улыбался ему, сидя на корточках.

   — Ко-ре-фан! — толкнул он Цахилганова в плечо и осклабился. — Корефан…

   Вскоре что-то похожее на дружелюбный, торжествующий смех вырвалось из сипящего горла Циклопа:

   — В — ад — против — ада… Гы-ы-ы…
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   Раздев новых покойников, санитар побросал их одежду в боковую каморку — в общую кучу чужих пальто, шапок, пиджаков, женских пёстрых платьев, среди которых было устроено грязное его лежбище. Повертев в руках тяжёлый зубчатый кастет, подобранный с пола, Циклоп кинул его туда же.

   Последним улетел в дальний угол лежбища ремень Цахилганова

   с серебряной пряжкой,

   тускло сверкнувшей на мгновенье буквами «мед» —

   ох, вкушая, много мёда вкусил…

   Санитар долго не мог понять, что ему делать с врачебной шапкой прозектора, изрядно затоптанной. Он стоял некоторое время, вопросительно подвывая. Наконец отнёс её, держа за тесёмочный бант двумя пальцами, в кабинет хозяина и уложил там в ящик стола с прилежностью. А потом мечтательно прохрипел, запинаясь:

   — Неет — ничего — слаще — гг-уб Людки!..

   Открытых ячеек, дверцы которых запирались автоматически, хватило на всех троих. На Самохвалова, на Цахилганова… Покойницу он уложил последней и гладил потом дверцу с её номером

   удручённо и суетливо.

   Вдруг мгновенный испуг и почти детская жалость исказили страшное его лицо. Он задёргал ручку дверцы, взвыл. Потом пробежал трусцой, поскуливая, в Сашкин кабинет.
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   Там санитар долго стоял в растерянности перед пустым местом, на котором всегда стоял сейф с ключами.

   Далеко заполночь он ещё сидел, прислонясь спиной к ячейке покойницы, и то ли плакал, то ли пел. Но часа в три ночи схватил инструмент, похожий на зубило, и медицинский молоток. Эхо ударов отлетало к потолку и повторялось на высоте так, словно он всякий раз

   стучал дважды…

   Изредка Циклоп подбегал к высокому окну. Он выглядывал в форточку с тревогой, опасаясь рассвета.

   Наконец искорёженная дверца оказалась вскрытой. Санитар отдышался немного. Он притащил из шкафа довольно много простыней, извлёк покойницу и заботливо укутал её, завязывая концы узлами. И всё поглядывал наверх с беспокойством —

   туда, где в ночь так подморозило…

   Что было в бедной его голове, когда он уносил покойницу в белом, перекинув её через плечо, не знает никто. Но только санитар часто оглядывался, как будто боялся погони, и прислушивался, и снова бежал трусцой

   по предрассветной степи

   в сторону горизонта,

   прочь от морга, от больницы, от города.

   Он уходил в неведомое

   — с — ней.
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   Сейф своре парней удалось выгрузить ночью во дворе у глухой бабушки Чурбана. Оттуда по ночному Карагану ватага пронеслась на чужой машине к дому Барыбина,

   Боречке не терпелось прихватить свой новый магнитофон для веселья,

   и тут же все они поехали к степной Нуре,

   под гулкую пульсирующую музыку.

   Ватага столкнула краденую машину в чёрную, беззвёздную воду и снова устремилась через степь,

   в Копай-город…

   Там, в душном притоне у знакомого уйгура, всё пошло своим чередом. Утром парни отсыпались на полу, под грязными лоскутными одеялами. Днём плакали, кололись, визгливо хохотали — и засыпали снова вповалку около слабоумной хромой девушки,

   её уйгур одалживал за отдельную плату.

   Суетился лишь и вертелся самый тщедушный подросток в прозрачном шуршащем дождевике:

   — Кто кастет видал?.. Я им мужика долбанул, а потом куда дел?..

   Ему отвечали изредка:

   — Заглохни, ты!.. У мусоров спросишь.

   Но подросток всё не мог успокоиться и вскрикивал:

   — Кто взял?!. Гады, он же из нержавейки…
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   Ближе к вечеру ватага снялась, остановила первый попавшийся рейсовый автобус и, не заплатив перетрусившему шофёру, отправилась неведомо куда. Мелькали пригородные дома, потом — отделения ближних совхозов, выходили на остановках торопливые присмиревшие люди. И снова летела вечерняя степь за окнами.

   Парней разморило. Но Боречка, засмотревшийся вдаль, приметил далеко в степи, на горизонте, чёрного человека, уходящего прямо в багровый закат

   со странной поклажей,

   будто белый длинный мешок нёс он на плече.

   До человека было не менее километра. Боречка толкнул Чурбана локтем. Тот ошалело помотал взлохмаченной головой, свистнул, сунув грязные пальцы в рот. И ватага вскочила, требуя немедленной остановки.

   Сбежав с грейдера, парни помчались за человеком по дикой степи, без троп и дорог. Как вдруг человек с тяжёлой поклажей замер вдали. Потом он пригнулся — и побежал от них со всех ног, петляя.

   Но ватага, мчавшаяся налегке, вскоре уже гикала, и свистела, и нагоняла его. Теперь было видно, что уносил человек с собою не мешок и не тюк,

   — а — кого-то — завёрнутого — в — белое — с — головой.

   Человек заметался, кинулся в неглубокую лощину. Около холма, поросшего караганником, он нелепо взмахнул рукой и…

   пропал из виду вместе с поклажей.
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   Парни, запыхавшись, подбежали к странному месту. Человека не было нигде. Они принялись раздвигать кусты караганника.

   — Где-то у него тут нора, — галдели парни. — Эй! Выходи по-хорошему! Ты, колхозник… Если упёр чего, делиться надо. Лошара…

   — Слышь? — волновался тщедушный, в прозрачном длинном плаще. — Куда заполз, гнида? Вытащим — подрежем…

   — Дряни, дряни хочешь?.. Айда на перекур!

   — Ну, гляди! Из-под земли достанем! Чмошник…

   Упав в изнеможении на жёсткую прошлогоднюю траву, парни включили магнитофон. Чурбан стал вытряхивать из беломорины табак, мешать его на ладони с анашой и набивать папиросу снова. Тяжёлый рок разрушительно гремел над засыпающей степью,

   сотрясая природное пространство дребезжащими звуковыми ударами, резкими и беспощадными,

   но у Чурбана уже разболелась голова.

   — Выруби! — приказал он Боречке.

   Боречка послушно щёлкнул кнопкой.

   Рок оборвался, и стихло всё

   на многие километры.
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   Они курили молча, поочерёдно, тесно охватывая сизый дым обеими ладонями, вгоняя его в себя частыми, зовущими движеньями пальцев и передавая папиросу друг другу.

   — …Сказал же — выруби! — возмутился Чурбан, уставившись на Боречку мутным взором.

   Парни рассмеялись было:

   — Ну, тащилово катит… — как вдруг лица их вытянулись.

   Из-под земли доносилось и невнятное рычанье и слабый вой, ритмичный и глухой.

   — Вырубишь ты или нет? — замахнулся Чурбан на Боречку. — Кому сказал, падла!

   Однако Боречка, припадая к земле,

   уже двинулся на звук.

   Потом побежал, пригнувшись.

   — …Там он! В дыре! — звонко прокричал Боречка и замахал остальным. — Внизу, вон, белое. Далеко, правда… Эй, мужик! Ты зачем от нас провалился?.. Шахтный ствол старый, что ли, просел… А запеленал ты кого? Кто там у тебя? Баба?.. Железо тут какое-то выпирает… Эх, не достанем: глубоко.

   — Да фиг ли нам, кабанам! — заорали парни, поднимаясь. — Спрыгнем!
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   Эта ночь была нехорошей для многих. По закону парных случаев, известных в медицине, «скорая» привезла из Копай-города, одного за другим, двоих подростков с ножевыми ранениями в сердце. Аппарат газовой смеси, вытесняющей воздух из сердечной сумки, барахлил. И Барыбин простоял в изголовьи операционного стола до самого утра в большом напряжении.

   Уже помывшись и выпив спирта, заботливо поднесённого той самой медсестрой, вёрткой и топочущей, Барыбин зашёл к Любе. Он склонился над нею и сказал, нащупывая пульс:

   — Ещё ничего, Любочка… Всё у тебя ещё — ничего… И ребят мы прооперировали нормально. Ещё бы чуть-чуть… Особенно второй был тяжёлый. Веснушчатый… Надеюсь, выберутся. Прости меня, я пойду домой, посплю. Я постараюсь быть здесь пораньше, Люба…

   — Она здесь? — спросила Любовь, не открывая глаз.

   — …Кто?

   — Птица.

   — Наверно. Ты не видишь её больше?..

   Любовь молчала.

   — Она не налетает, и это хорошо, — сказал ей Барыбин.

   Если скорбь перегорит в сердце дотла, до глубочайшего внутреннего всепрощенья, человек поднимется, встанет, встанет…

   — Здесь. Где-то здесь. Она.

   — Ну вот…Я не шаман, Люба, — беспомощно развёл руками Барыбин. — Я не умею отгонять птицу скорби.

   — Андрей, — шептала Любовь без голоса. — Отгони.

   — …Дурак, — после долгой паузы сказал Барыбин неизвестно про кого. — Какой дурак!
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   Потом реаниматор спустился в прозекторскую. Там было чисто и пусто. Он удивился, не обнаружив даже санитара в боковой каморке, однако решил, должно быть, что Цахилганов и Сашка, гуляючи, отправились «на хату», а Циклоп отлучился на кухню со своим котелком…

   Цахилганов видел сверху, как, потоптавшись, Барыбин потёр красные веки, потянулся. Неужто Барыбин не заметит выломанную дверцу одной из морозильных ячеек? Там, за углом?.. Реаниматор насторожился бы тогда. И раненого Цахилганова, оказавшегося в холоде, ещё можно было бы спасти.

   Это — в отсеке, нужно завернуть за угол кафельной стены, подсказывал реаниматору Цахилганов бессловесно и сильно. Ну же, Барыба!..

   Оглядев ещё раз пустые столы,

   — посмотри — Барыбка — дорогой — в — Сашкином — кабинете — нет — на — месте — сейфа —

   реаниматор вздохнул, подобрал со стула мятое полотенце, рассеянно повесил его в Сашкин шкаф на гвоздик. И стал выбираться из подвала вверх по ступеням.
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   Скрипнула дверь там, на верху. Солнечное утро обронило пучок радостного света в морг. Луч сбежал на кафельный пол —

   и исчез,

   будто его смел невидимый веник.

   — Андрея Константиныча не видали? Весь корпус обошёл. Его нет нигде, — раздался наверху озабоченный голос шофёра Виктора.

   — А, Цахилганова ищешь, — вяловато отозвался Барыбин. — Зачем он тебе?

   — Я документы ему привёз.

   — Какие? — позёвывал Барыбин.

   — Говорят, важные. Срочные. Тут бумаги из «Чака». И из «Чака-2»… Мне сказали, он где-то здесь. В морге.

   — Нет его там! Не трудись… Ушёл давно Цахилганов. А куда — не сказал.

   — Домой к нему сгонять, что ли? — размышлял шофёр в нерешительности.

   — Валяй! Заодно и меня подбросишь, — откликнулся Барыбин.

   — Поехали… На звонки не отвечает. Может, спит. Будить придётся! Спешка у них какая-то… Переполох.

   Только тут Цахилганов вспомнил, что сотка его — в кармане.

   «Я же отключил её! Идиот. Она бы трезвонила из морозильной ячейки. И меня бы тогда обнаружили…»

   — А что стряслось? — удалялся голос Барыбина.

   — Что-то из ряда вон…

   Увы! Цахилганов ничего не мог поделать. Ровным счётом ни-че-го! Туловище его медленно

   остывало…
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   Цахилганова словно бы качнуло —

   и подхватило неосязаемым ветром.

   Череда быстро мелькающих цветных полос была ему неприятна до дурноты. Наконец, всё устоялось. Надутая Степанида сидела на тахте, свернув ноги калачиком, и переключала с дистанционки телевизионные программы с такой скоростью, что экран рябил, трещал, метался. А Крендель смотрел на неё из под полей дурацкой панамы из кресла.

   Да, не сказал бы Цахилганов, что дочь поселилась в роскошных хоромах. А ведь московская квартира его пустует, пустует…

   — Ты нервная стала, — сказал ей Крендель. — Вчера было понятное «не хочу», но сегодня… А как же супружеский долг?

   — Можешь посадить меня в долговую яму, — разрешила Степанида рассеянно. — …Просто — стоят магнитные дни. Девять пятен на солнце. Представляешь? Нормальные люди в такие дни сходят с ума.

   — А ненормальные?

   — А ненормальные расписываются в загсе с такими чучелами, как ты, — пожала она плечами, не спуская пристального взгляда с лихорадочно мелькающего экрана. — Хорошо хоть без свадьбы обошлось.

   Вот как. Значит, родителям ни слова…

   — …Ты считаешь меня чучелом? — спросил Крендель, бросая строгий, но неуверенный взгляд на скомканную фату, свисающую с кресла.

   — Я считаю чучелом всякого, кто лакает из консервной жестянки, будто кошка. Налей пиво в стакан! — закричала Степанида, бледнея.

   — Да нет, дело не в банке. Что-то с тобой всё же творится.

   — Всё твоё дело — именно в банке. На счетах, — она снова была совершенно спокойна. Дальше этого оно не идёт! Не идёт, понимаешь?!

   — …Ты сказала как-то, что любишь меня, — напомнил он ей, помолчав.

   — Ну и что? — подняла она брови. — Просто в тот миг ты глаза выпучил забавно. А я умилилась. Нечаянно.

   Так-то — брат — Степанида — она — сегодня — любит — завтра — нет — торжествовал — Цахилганов — так — то…
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   Крендель встал, отобрал у Степаниды пульт и выключил ящик.

   — Как я тогда пучил глаза? Так? — сдвинув панаму на затылок, он склонился над нею и повращал зрачками.

   Она благосклонно засмеялась и даже позволила себя поцеловать,

   впрочем, уворачиваясь и ёжась.

   — Нет. Не слюнявь меня здесь. В ступню можно… Вон туда, — указала она, сильно отерев поцелованную щёку тыльной стороной ладони.

   В дверь позвонили довольно кратко.

   — Ох-хо-хо! Благодарю, что не лягнула, — сказал Крендель и ушёл открывать.

   А Степанида, подумав немного, поцелованную ступню тщательно отёрла тоже, краем пледа,

   — вот — зараза — одобрительно — подумал — Цахилганов — пожалуй — он — напрасно — обзывал — её — ах — как — нехорошо — он — её — обзывал…

   — Вышла бы я за тебя, как же, — вдруг пробормотала Степанида равнодушно. — Если бы отец был путёвый. И тем более — дед… А то натворили делов. Теперь как хочешь, так и исправляй всё… Правильно этот поджарый монах сказал…

   «В России не спасётся ни один, не спасавший России».
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   Но в комнату уже входил Крендель вместе с обрюзгшим типом в зелёном бабьем пальто,

   замызганном изрядно.

   — Вот, Стеша, это однокурсник мой. Потап. Он поспит у нас. Ладно?

   Степанида не удивилась, а пошла на кухню и накрыла стол для одного человека. Потом, так же без слов, стала стелить бродяге постель в другой, боковой, комнате — и вздрогнула.

   Она — почувствовала — его — дочь — что — он — отец — здесь — здесь — волновался — Цахилганов.

   Но Степанида обернулась на взгляд: у порога стоял бродяга.

   — Вы мне подстилку, пожалуйста, бросьте. Грязную. У батареи. Где тепло… Не надо белья, — сухо сказал он. — На чистом нельзя мне.

   Степанида посмотрела на него пристальней:

   — У вас вши? Или блохи?

   Да туберкулёз у него, не мог вымолвить Цахилганов, гнать его надо подальше.

   — Как вам объяснить? — бродяга морщился и вздыхал. — Я семь лет без дома. Если я высплюсь на чистом, я… опять почувствую себя человеком.

   — И что? Это смертельно?

   — Да. Тогда мне конец… Начну жалеть себя. И уже не смогу, как прежде. Трудно мне потом жить будет. Под забором. Даже невозможно. Вот, пальто я брошу на пол. Довольно этого…

   — Ну, что вы, в самом деле? — осердилась Степанида. — Спите здесь, не привередничайте. Как постелю, так и постелю. Хотите — помойтесь. Я всё после вас вычищу с хлоркой в любом случае.

   — …Не стелите мне белых простыней! — пятернёю скрёб растрёпанную бороду бродяга и кособочился. — Сдохну быстро после этого. Не лягу я на чистом! Нельзя мне…

   Крендель разговаривал в другой комнате по сотовому, на пороге томился бродяга. Степанида явно не знала, что делать, и стояла, насторожённая:

   — Где же я вам грязное найду?
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   — Так, — стремительно вошёл Крендель. — Всё включилось. Радуйся.

   — …По какому плану? — нахмурилась Степанида. — Который из них начат?! Говори толком.

   — А, ну да… По плану «Пересвет».

   Нервничая, Крендель стянул с себя панаму:

   — «Пересвет», когда у тебя свадьба… Готовность всех звеньев перепроверяется, они позвонят ещё раз.

   Душа Цахилганова уже поняла всё, но будто остекленела в бесчувствии.

   — Ну, что? Хорошо! — кивнула Степанида. — План сложный. Но там отход разработан надёжно. Значит, в резиденции… Придётся надеть то платье. Чёрное, с вырезом на спине. Бр-р! У меня в нём даже копчик зябнет…

   Цахилганов — не — успел — не — успел — изменить — ничего — в — себе — а — значит — в — мире — и — вот — теперь — кто-то — выдвигает — против — гнезда — крамолы — его — бледненькую — Степаниду —

   — Надо же, именно сегодня. Как некстати, — всё пожимал плечами Крендель. — Может, ещё сорвётся у них эта многоходовка? Ну, кого-то на месте не окажется… Слушай, откажись! У тебя две дублёрши. И… день свадьбы у нас!

   — Какие дублёрши?.. С плеча? На пороге лифта? Через систему зеркал?

   — Да, будет нам свадьба…

   Однако, спохватившись одновременно, Степанида и Крендель уставились на бродягу.
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   — …У нас важная деловая встреча, — сказала Степанида Потапу. — А вы оставайтесь здесь. И не обращайте внимания на наши сборы. Живите, сколько вам нужно.

   Связать бы Степаниду простынками, запереть на замок… Но тело Цахилганова — там, валяется в холодной клетке заграничного производства…

   — Нет. Я пойду лучше, — бродяга торопливо направился к выходу. — Пойду. Откройте. Скорее.

   Кренделю было уже не до Потапа. Он обшаривал свадебный свой пиджак, висящий в прихожей.

   — На, возьми, брат… Извини.

   — Кто мне их поменяет? — отмахивался бродяга от долларов. — Менты отнимут. Или свои на другой же день бить начнут.

   — Зачем? — не понимал Крендель.

   — Заставлять станут к вам идти, за деньгами. Не надо.

   — Да оставайтесь! — настаивала Степанида. — Что вы всё усложняете, как бешеный?.. Стойте! Вы кто, Потап? Ну, кем вы были до вашего паденья?

   Бродяга мучился. Он норовил отвернуться, пропасть, исчезнуть — стесняясь женского пальто с истёртым цигейковым воротом, растрескавшихся ботинок и, особенно, запаха,

   — тошнотворного — тоскливого — запаха — нищеты — беды — крушенья…

   — Система такая была — «Каскад», — окончательно сконфузился он. — Мощнейшая система электронной связи, которая прошивала весь Союз. Распалась система. Распался институт. Распался — я… Мы — распались… Зарабатывать перестал. Семью потерял и… чтоб не мешать… Я — обыкновенный, слишком обыкновенный, учёный. Эсэнэс. Был я!

   Когда-то.
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   — Почему вы не сопротивлялись? — строго спросила Степанида, перебирая флаконы у зеркала.

   — Я-то?! Я?! — разволновался бродяга. — Я как раз сопротивляюсь! Видите ли, советская компьютерная система, которой я занимался, была недоступна для западных спецслужб. И её заменили на… эту, иностранную. А в ней я насчитал 36 режимов неизвестного назначения… На современных компьютерах нельзя работать! Они запрограммированы против нас. Я сопротивляюсь тем, что я самоустранился… Я жизнь свою пустил… псу под хвост! Но на сотрудничество с чуждой системой…

   — Я о другом… сопротивлении.

   Потап вдруг раздражился до предела.

   — Конечно! — беспорядочно замахал он руками и побагровел до слёз. — У вас, женщин, во всём мы, мужчины, виноваты! Вот, вы — сидите дома, ногти красите и… осуждаете! Легко вам!..

   — Ладно, — отмахнулась Степанида, направляясь в другую комнату. — Не плачьте! Понадобитесь вы скоро. Когда надо будет менять эти компьютеры на отечественные. Очень скоро понадобитесь!

   …Цахилганов — не — успел — спуститься — в — лабораторию — прошлого — потому — что — в — отпущенное — ему — время — он — много — болтал — много — пил — и — бездействовал — он — мало — верил — в — то — что — она — есть — и — вот…
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   — Ну, зря ты, приятель, уходишь, — говорил потерянно Крендель, открывая множество замков. — Еды в холодильнике полно. Тем более, что… Жене, вероятно, придётся задержаться, и я вернусь один. Скорее всего — так… Ты бы мне помог, своим присутствием.

   — Я? Помог бы? Ты шутишь, — вымолвил бродяга, промокая воспалённые веки подозрительной тряпицей, выхваченной из кармана. — Это раньше я помогал тебе. С контрольными. А теперь…

   Какая — польза — от — того — кто — есть — никто?

   — А может, вы мне поможете? — спросила Степанида, выходя из комнаты в длинном чёрном шёлковом платье с белым воротником.

   Крендель замер от восхищенья и жалости. Щуплая, похожая на старшеклассницу, Степанида повернулась перед зеркалом. Занятный лжецеломудренный вырез открывал позвонки до пояса. И шеничная коса тяжело висела на обнажённой спине.

   — Ты рано переоделась, — бормотал Крендель. — Это же — в течение суток. И… если ничего не изменится… Вдруг что-то изменится!

   — Чем? Помогу? — перебил его Потап, поглаживая бороду пятернёй. — Кому из вас? Не понимаю я ничего.

   Степанида жёстко поджала губы.

   — Мне нужен ваш ответ, эсэнэс: на месте Апостолов вы стали бы стрелять во врагов Христа? Чтобы Его спасти?

   — Нет, — перепугался Потап. — Нет. Это ни у кого не получилось бы… Ведь я бы тогда попытался прервать миссию Спасителя на Земле. И оставить человечество без спасения. Я не дал бы Ему выполнить жертвенного подвига… Это совсем, совсем не правильно.

   — …А я бы стала, — угрюмо размышляла Степанида, глядя в пол. — Я не простила бы себе того, что не попыталась бы спасти Его…
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   Бродяга растерялся. Он забыл, кажется, что собирался уходить, и Крендель стоял принуждённо, вытирая панамой бритый затылок и держась за дверную ручку.

   — У вас бы не получилось! Защитить! — упрямился Потап. — Наивная вы. Ни у кого бы не получилось. Никто не сможет сокрушить зло, которому попущено быть.

   …А может, нет её уже давно, дееспособной сталинской лаборатории —

   оратории, сочинённой подневольными учёными, не суждено, может быть, прозвучать на весь мир по причине повышенной влажности подземелья или обрыва старого провода…

   Степанида сощурилась:

   — Что же? Его бы распинали, а вы бы глядели, Потап? И гвозди бы, небось, подносили? Помогали бы миссию спасения выполнить поскорее?

   — Нет!..Не-н-не знаю. Мы сами себя не знаем!

   — А если перестрелять главных врагов России? — дёргала косу Степанида. — Врагов истины? Самых очевидных? Что будет тогда, по-вашему?

   Бродяга вдруг приосанился.

   — Это значит, не дать совершиться чему-то предопределённому! И тогда те же самые процессы начнут вызревать в России снова. Такие же процессы! Пока не разрешатся они своим, предопределённым, путём, — твёрдо проговорил Потап, и дряблые синеватые мешочки задёргались под его глазами. — Понимаете? Нельзя включать себя в цепь убийств, то есть — в цепь зла, потому как… она бесконечна. Да, нельзя вступать в неё! И Апостолы — не вступили.

   — Понимаю, ухо — не в счёт, — кивнула Степанида.

   — Так — Он — повелел! А мы!.. — не унимался Потап. — Мы — великий народ! Мы — выстоим! На своём терпении! На неучастии в делах зла… Вы же… Вы плохо, дерзко говорите! Вы… фазы смирения не прошли. Оттого не понимаете надмирной сути свершившегося когда-то…

   — Да ну вас, — отвернулась Степанида. — Идите себе. Читайте «Числа»! Главу двадцать пять…

   — А что там? — Потап уставился на свои разбитые ботинки с полуотставшей подошвой,

   уж он бы и тем непомерно счастлив был, если б его сейчас — в лагеря, на баланду, в «шарашку» — в работу то есть! Но не на улицу, не на улицу…

   — Читайте главу двадцать пять! — звонко повторила Степанида. — Кому не следует, тот, в самом деле, не сможет этого! А кому следует, но уклонится он от долга…
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   Если кто уклонится от долга…

   Однако что-то происходило там, в морге, с морозильными камерами, потому что состояние души Цахилганова стало резко меняться,

   — будто — при — корабельной — качке.

   Его откинуло от Стеши и понесло из одного пространства в другое. Сначала возник под ним какой-то унылый городок с дощатыми сырыми тротуарами, и промчался машинный двор у оврага. Мужики в ватниках угрюмо курили, сидя на корточках вдоль обшарпанной стены.

   Потом мелькнул редкий берёзовый лес, пахнущий остывшей баней…

   Что же там, в «Числах»? Что?

   Пошла бесконечная полоса свежих пней. Но вот Цахилганова словно снизило и закачало над заброшенным огромным селом с заколоченными ставнями, с полуповаленными, расшатанными заборами, поражёнными какой-то земляной цингой. Оно было пустынным,

   — село — призрак —

   лишь одинокая рослая тётка в душегрейке, в цветастой юбке, согнувшись, орудовала рубанком во дворе, у широкого крыльца, напевая себе под нос –

   она сосредоточенно ладила гроб из старых досок, наполовину уже сбитый.
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   — Как у этой… вдовы… было девять… сынов, — полупела, полупроговаривала угрюмая тётка над вихляющейся, незакреплённой доской,

   — дочь — десятая — разбезсчастная…

   И всё ходил по доске, вжикал рубанок, и запинался — то ли о сучок, то ли о старый гвоздь,

   — к — родной — маменьке — своей —… — собиралася — к — родной — маменьке — своей — … — собиралася…

   Цахилганова промчало над низким степным пожаром — горели, слабо дымя и потрескивая, пожухлые серые травы вдоль мелового карьера. И, наконец, враз, восстановилась чёткая картина морга.

   Незнакомые люди, пытаясь открыть камеры, вертели ручки регуляторов температуры. И вежливый человек в милицейской форме что-то писал за Сашкиным столом, вопрошая:

   — Какие замки? Где эти замки, не разберёшь…

   Но поверх этих слов летали другие — женские, горючие, приставшие к душе попутно,

   — как — у — этой — вдовы — было — девять — сынов — дочь — десятая — разбезчастная —

   И ходил по доске, вжикал невидимый рубанок, и запинался — то ли о гвоздь, то ли о сучок.

   — Так, ключи-то от камер, они точно в сейфе были?.. А как он эти хреновины размагничивал,

   не помните?
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   — Больно… — то ли сказала, то ли спросила Люба с жалостью под коричневым своим полунимбом. — Как же он… Как ему… Больно…

   Две медсестры, пришедшие на смену прежним, заправляли тем временем капельницы, помогая друг другу.

   — Моя мама умирала от этого, — сказала некрасивая девица с коротким носом, придерживая прозрачную трубку. — Мы домой её из палаты забрали как безнадёжную. Умирать… А её нищенка вылечила. Из Копай-города. Я эту нищенку на вокзале видала. У неё мизинец изуродованный.

   — Что ж она — нищенка, если лечить умеет? — спросила солидная медсестра с пегими обильными кудрями на плечах, распечатывая флакон с ловкостью. — Умела бы — на вокзале не побиралась.

   — А ей не верит никто. Я всё этому, который тут на стуле сидит, сказать собираюсь. Да боюсь, тоже не поверит… Она для нас корни какие-то в чугунке парила, нищенка. Солодок…

   — и — что-то — ещё — наподобие.

   — Конечно, не поверит, — согласилась кудрявая. — Разве солодком печень вылечишь? Её антибиотики не берут. Чушь какая.

   Пустой флакон-слепец полетел в урну.

   — …А маме помогло.

   Кудрявая промолчала,

   про эту больную медичку под капельницей слыхала она кое-что, таких и выхаживать-то не стоит.

   — Как же он… — шелестел голос Любы — и

   угасал,

   не одолев фразы.
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   — Спрашивает она всё время про кого-то, — вздохнула девица. — Да… Был бы муж её попроще, я бы ему сказала. А этот… Крутой. Не поверит, конечно… Или всё же сказать?

   Солидная раздражилась:

   — Про нищенку? Охота тебе людей смешить. Да он пьяный сейчас в зюзю. Они в морге всю ночь с беззубым пили. И с Михаил Егорычем, — она со стуком поставила новый флакон на металлический стол, потом спросила деловито: — Тебе дать обезболивающего? Гляди, чем её пичкают.

   — Как это?.. Да что вы, не надо. Разве можно?.. — запереживала некрасивая девица. — А ей чего останется?.. Нет, боюсь я,

   — грешно — небось.

   — Ла-а-адно! Стыдливая, тоже мне. И ей достанется, не бойся… И мне, и тебе, и ей. На толкучке за одну эту ампулу знаешь, сколько дают? Мы в терапии всегда так делаем. И ничего.

   Если время дурное, что же не брать?

   — …Нет. У нас нельзя, — зарделась девица. — Мария сразу поймёт. И убьёт. А если ещё Барыбин проверит?.. Здесь — даже не думайте. Наше начальство строгое… Вы коробки не трогайте, я сама ампулы вскрою.
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   Кудрявая села на кушетку и откинула волосы лёгким, заносчивым движеньем.

   — Правильно! — сказала она презрительно. — В строгие они теперь все записались. А какое пьянство-гулянство по молодости творили? Они все?

   Она показала пальцем в сторону кабинета Барыбина — и на Любу.

   — …И жёнами менялись. Стиляги… И дети у них все подменные, не пойми чего. Нет, народ всё знает! Про их балы… Вот у этого, который из Москвы приехал и тут сычом сидит, сын есть, низколобый такой. Так этот сын при Барыбине растёт. А девчоночка ихняя… — указала она на Любу. — Девчоночка-то ихняя, откуда, ты думаешь, взялась? Не знаешь, чья она? Вот то-то. А я скажу. Иван Павлыч Яр, из ссыльных который, в шахте-то при аварии остался, в пожаре? Она — внучка его родная… Скрывают все, конечно, про девчоночку эту, а людям известно… Сноху у Иван Павлыч Яра на вентиляционной тогда привалило. А сын в штреке, около скважины дренажной, взорвался. В одной смене все они погибли. И девчоночку полугодовалую на бабку немощную оставили. А тут эта её сразу сцапала, готовенькую. Вот эта самая, из диагностики. И за свою дочь рожоную её считает, людей дурит…

   Любовь дышала всё труднее,

   — ему — больно — больно — ему…

   — А вдруг она слышит? — обеспокоилась девица.

   — А хоть и слышит? Чего она нам сделает?…Поздно! Отгулялась.
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   Молодая торопливо подпиливала, отламывала шейки ампул, уводя глаза в сторону. Кудрявая косилась на Любу:

   — Деньгам счёта не знала. При муже крутом… Не рожала, не мучилась. Вот как они свои фигуры берегут,

   — хотя — какая — уж — теперь — фигура!

   — …Он богатый, а она лоскутом от старой простынки повязана, — сочувственно сказала девица про платок с клеймом «РО» на виске.

   — Прибедняются! — ответила кудрявая, поднимаясь с кушетки. — Да не жалей ты их! Они целую жизнь прожили на чёрной икре, на коньяках с ликёрами. А теперь им же — лучшее лекарство! Нет, справедливость-то где?!. Ну, что? По сколько ампул берём? Давай — хоть по одной за дежурство,

   — потерпит — эта — медичка — никуда — не — денется…

   Молодая молчала, прервав своё занятие.

   — Эх ты, простота! — похлопала её по плечу кудрявая. — Барыбина бояться нечего… Его мальчишка — наркоман, разве зря тут шныряет? Вот и прикинь: на нас подумают — или на кого?.. А главврач давно Барыбина выгнать хочет. Не знает только, за что,

   — за — недостачу — этих — самых — ампул — и — уволит…

   Но тут дверь распахнулась.
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   На пороге, крепко уперев красные кулаки в бока, стояла Мария.

   — Ах, ты… Прошмандовка ты терапевтическая, — негромко сказала она. — А ну, вон отсюда. Лучше сама я нынче отдежурю, но чтоб тебя я больше здесь не видала!.. Взашей тебя вытолкать, лахудру? У, торгашка!.. А мне шепнули про неё, да я не поверила —

   разве такое воровство может быть?..

   Мария, тяжело переваливаясь, прошествовала к Любиной постели. Она уже не глядела, как кудрявая медсестра, обиженно поджав губы, вылетела из палаты, а поправляла одеяло и поругивала некрасивую девицу.

   — Ты почему сразу не пошла ко мне?! Стоит, как овца, слушает эту выдру. Запомни на всю жизнь: если человек на других грязь вёдрами льёт, вот от этого человека ты грязи как раз досыта сама и нахлебаешься…

   Она проверила упаковки с лекарствами и отошла к окну, вздыхая:

   — Давно им Барыбин мешает… Не продажный он! Для рынка не подходящий… Да кто же это здесь пластилин-то расковырял? — поразилась Мария — и замерла надолго, глядя в степь,

   какая неспокойная погода нынче, солнечные пятна бегут, перемещаются, дрожат, сгоняют их быстрые тревожные тени, круговерть, круговерть везде…

   — Не вздумай кому говорить, — прибавила Мария через время, не оборачиваясь, — про то, что здесь слыхала! Поняла? Про девчоночку, главное… молчи крепче…

   Придёт срок, сама узнает. Девчоночка. Какого роду-племени она…
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   Душа Цахилганова, однако, ничего этого воспринимать не могла, поскольку медленно, неуверенно возвращалась в своё тело, запертое никелированной дверцей под номером двенадцать.

   Пару часов назад, бестолково вертя различные ручки, в камерах нечаянно установили иную температуру. И Цахилганов ощущал теперь невнятную боль в затылке, от которой натягивало и словно перекручивало мышцы шеи. Он хотел бы подстегнуть его, своё тело,

   к какому-то немедленному,

   резкому действию.

   «Девочка моя, — кричал бы он отсюда Степаниде, если бы мог. — Остановись! Не надо никакой стрельбы. Есть «Ослябя»! Программа, созданная в чёрной неволе про чёрный день страны! Тебе не обязательно становиться убийцей, потому что ты не одна,

   — не — одна — ты — в — ответе — за — всё!

   Я выберусь как-нибудь из этой температурной раскачки, я разнесу этот никелированный импорт, который поймал меня и стал моей тюрьмой –

   и камерой, и клеткой, и капканом, и ловушкой…

   Я проберусь туда, в лабораторию советского прошлого. Она должна сработать! И тогда они станут бессильны, твои мишени-чудища:

   их не потребуется уничтожать —

   когда будет покончено с гнездом крамолы…

   Они тогда рухнут сами, эти энергетические колоссы на глиняных ногах, потому что…

   — они — сами — ничто!»
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   Странное это время воспитало по своим законам бесчисленные толпы угрюмых мальчиков и девочек в тяжёлых чёрных ботинках, решительно шествующих по гулким мостовым. Они идут в будущее с лицами сирот…

   Мальчики и девочки в чёрном

   думают и действуют,

   как безотцовщина,

   беспризорщина,

   и в душах их гуляют ночные сквозняки

   всех вокзалов

   опустошаемой страны,

   — украденной — у — них.

   «Подождите же вы, несмышлёные и беспощадные, хоть чуть-чуть! — кричал бы им всем Цахилганов. — Не торопитесь перечёркивать нас как вольных и невольных разрушителей будущего. Мы ещё живы,

   — полуживы —

   и мы не успели, не смогли, не сумели стать опорой для вас. Но…

   У вас есть отцы!»

   Сын — Божий — хотя — спасти — свою — тварь — отческих — ядр — не — отступи — не — отступи…

   Однако человек в милицейской форме, снова принявшийся вертеть ручку регулятора, вдруг решительно установил стрелку ровно посредине,

   чтобы не ошибиться и не напортачить ненароком.

   — Этими вертелками ничего не открывается, — почёсывал он залысины под фуражкой. — Написано хрен знает, по-каковски. На трезвую голову не поймёшь… Короче. Ищите ключи! В темпе. Ломать их придётся, если они не разомкнутся, эти холодильные ваши камеры х-хранения,

   — ранения — ранения — лишь — долетал — до — сознания — Цахилганова — обрывок — слова — будто — эхо —

   а пока я тут всё опечатаю.
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   Заместитель главврача по хозяйственной части держался за свой портфель двумя руками. Он предлагал подождать, когда разыщут и привезут главного,

   а ещё — прозектора Самохвалова, за которым уже посылали машину дважды, но безуспешно.

   — Ломать? Не дам! Ни сегодня, ни завтра! Я лучше морг на неделю закрою! — возмущался хозяйственник, заслоняя камеры спиною заранее. — Нам их прислали в качестве гуманитарной помощи из-за рубежа! Понимаете? Запчастей к ним нет… Целый самолёт медикаментов просроченных доставили — на помойку. А камеры для трупов новёхонькие оказались. Просто замечательные. И что? Крушить?… Только через мой труп.

   Следователь взял свою красную папку под мышку:

   — Ну, если Западу лучше гуманитарно помогать нашим покойникам, а не живым, то он ещё пришлёт! Такие же клетки. Холоднющие. Даже лучше… Не беспокойтесь,

   — покойтесь — покойтесь — покойтесь — граждане — товарищи —

   он нас всех скоро переморозит, в темпе! Благодетель ваш.

   — Чего это он мой? — не верил следователю хозяйственник с портфелем. — Оттуда хлам везут самолётами, а чтобы качественная медтехника снова к нам попала — сомневаюсь. Редчайший случай был.

   Милиционер подумал, упруго переминаясь с ноги не ногу, однако продолжил

   с ещё большим упорством:

   — Зря переживаете! В чём, в чём, а в этом он нам завсегда поможет… В первую очередь агрегаты для мертвецов не кому-нибудь, а нам Запад направит,

   — правит — правит — правит — Запад —

   в целях облегчения новой нашей жизни,

   так сказать.
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   Но вот чужие слова перестали дробиться и рассыпаться. В душе Цахилганова наступила тишина. Даже сильный стук в дверь, раздавшийся сразу после полудня, никак не нарушил его безразличия. Крики, топот, растерянные голоса, тихое рыдание во дворе, возле машины «скорой помощи», всё это оставалось по ту сторону никелированой дверцы. Лишь вялая мысль появлялась иногда в его сознании: «Я блокирован. Именно тогда, когда стал готов к поступку. Я лишён возможности действия…

   Мы все лишены возможности действия. Так или иначе… Скоро я потеряю последнюю способность:

   осознавать что либо

   в импортном этом плену…»

   И улавливалось мысленным взором Цахилганова уже немногое, плохо различимое в кромешной тьме: присутствие близкое кого-то,

   — чей — белый — халат — накинут — был — на — арестантскую — робу —

   и всё на том.

   Мерещится, мерещится пустое. Никаких заключённых медиков тут быть не может…

   Как вдруг, именно с той стороны, последовало сильнейшее внушение, напоминающее властно: большие полушария есть совокупность анализаторов, которые разлагают сложность внешнего и внутреннего мира на отдельные элементы и моменты и затем связывают проанализированные явления с той или иной деятельностью организма. Деятельность же организма может быть не только физической, продолжалось внушение. Куда более мощная деятельность — это деятельность ума и души.

   Поступок — ума — поступок — души?

   …Мир влияет на мозг, изменяя сознанье.

   …Но и мозг влияет на мир, изменяя его!
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   Приток странной силы ощущался теперь Цахилгановым в самом себе. Жизнь тела, возможности тела — не всё, далеко не всё! Ибо дана нам свыше не единичная, но тройственная — тройственная! — ипостась,

   тело, дух, душа.

   А иностранные клетки-ловушки властны лишь над телами.

   И только!..

   Одним усилием воли он попытался собрать воедино — душу и дух. Дабы, воссоединившись, они оказались готовыми к невероятному действию. И он ощутил вдруг на своих ладонях горячую боль от вращаемой, норовящей вырваться, рукоятки. Клеть со скрежетом и тонким металлическим посвистом, летела, раскачиваясь, в глубину шахты,

   — подожди — Стеша — «Ослябя» — включится — скоро — дремавший — десятки — лет — под — землёй — грозный — «Ослябя» — и — что — по — сравненью — с — ним — твой — маленький — глупый — подвиг!

   За решёткой скрипучей клети высвечивались, и меркли, и уползали вверх близкие высверки антрацита. Замелькали потемневшие доски обшивки…

   Цахилганов почувствовал сильный толчок —

   от того, что клеть остановилась.

   И сыпалась потом недолго, с тихим посвистом, угольная пыль с километровой толщи чёрного, тяжёлого неба. Струился по тёмному краю, в водоотводе, чёрный ручей…
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   Но, совсем некстати, всё окружающее вдруг побледнело, обесцветилось враз — от обострившегося до сердечной тупой боли сомненья: отец Степаниды — он, Цахилганов?

   Опять нахлынул этот нервно-паралитический яд, и откуда он только берётся…

   Душевно Цахилганов — с ней. С дочерью. И точка.

   Но… Чья в ней кровь? Его ли продолженье — она?

   Вот оно — подозрение, преграждающее путь…

   Однако картина происходящего в старой шахте понемногу восстановилась сама собою. Медузьи липкие прикосновения боли отпустили сердечную мышцу. И даль бесконечных коридоров снова ощущалась сырым дыханьем земли. И редкий стук капель с чёрных стен казался оглушительным…

   Слаженное движенье ума и души затем ускорилось. Но что-то рассказывает, рассказывает ему запыхавшийся Дула Патрикеич, бегущий в резиновых сапогах по узкоколейке, с двумя респираторами в руках, с тяжёлым аккумулятором на боку —

   настырный служака в шахтёрской каске,

   старательно высвечивающий лампою со лба —

   тёмное пространство,

   которое не обязательно высвечивать, совсем не обязательно теперь, когда…

   — Стой! Сынок, да как же можно — без снаряженья? Никак нельзя, калёно железо!.. Душа, она в чём держится? В спецодежде. А без этого не вижу я тебя совсем, а только чую… Я тебе что, собака борзая, по нюху за тобой носиться? Да не лети ты так, не успеваю я…

   Отстань, старик! Отстань ты со своей громыхающей материей! Не до тебя… Не до неё…
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   Промчалась перед мысленным взором Цахилганова и осталась далеко позади узкоколейка. Но Патрикеич в резиновых сапогах стремительно шлёпал уже в боковом штреке, по пляшущим световым бликам,

   — грунтовые — воды — которых — здесь — не — должно — было — быть — всё — же — поднялись —

   и вопил на бегу:

   — Ой, утопну… Колдобина на колдобине! Ну, попал я в сиськину кулигу… Как пить дать, утопну. Воды-то сколько! Они ведь, учёные прежние, свою систему самоосушения тут наладили, вроде — на века. А видишь чего?.. Да погоди ты! Не поспеваю я за душой твоей, калёно железо… Радикулит у меня. Недостаток кальция в костях. И так уж два раза грохнулся я. Навернулся под клетью,

   всю эмалировку с таза сбил…

   Шумный плеск заглушал слова Дулы. Они были не важны Цахилганову совершенно,

   — ну — что — коловратии — далёкого — прошлого — умершие — многие — десятилетия — назад — ожили — вы — в — шахтной — поднимающейся — из — недр — воде — плаваете — ли — умеющие — побеждать — смерть?

   Промелькнула тем временем в сознании дощатая обшивка трансформатора. Потом — счётчик метана, показывающий запредельный его уровень.

   — Не торопись! — настаивал голос Патрикеича. — Не знаешь ты многого. А тебе сейчас-то это и надо, узнать…. Может, и не захочешь ты никакого действия совершать. Не захочешь!
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   — …Наберись терпенья, сынок, — сипел старик, не собираясь отставать ни за что. — Без этого знанья тебе никак нельзя на тот свет уходить. Нам с тобой помирать вслепую не годится. Вот тут посуше. Дай, остановлюсь я. Отдышусь маленько…

   Цахилганов замешкался, прислушался невольно,

   — чувствуя — что — зря — зря — напрасно —

   и движение души его замедлилось, застопорилось —

   замерло.

   — Вот, тут, слышь, Константиныч, — задыхался старик, припадая в изнеможении к угольной стене. — В шахты до революции тут лошадей в большой клети опускали, вагонетки с углем тянуть. Весь год они, лошадки, под землёй работают, значит. И света вольного не видят. И только в одну ночь,

   — к — чему — это — он — завёл — старый — экавэдэшник —

   в ночь перед светлой Пасхой поднимали их наверх. На волю. На траву. В степь тёмную, спящую отпускали. Под луной, по росе, они сначала паслись… Стоят они, значит, в степи по весне, шахтные лошадки подслеповатые, с болячками, с холками потёртыми, под звёздным небом, на воздухе вольном, и солнышка ждут…

   При чём тут лошади, не понимал Цахилганов, раздражаясь.

   — …Утром-то или днём их поднять — нельзя, потому как от света отвыкли: ослепнут сразу, после долгого-то подземелья. А так — солнышко медленно восходит,

   — не — томи — же — не — тяни — ты — трёхглазый —

   медленно, медленно зорька степная над полынком занимается. И так, с рассветом, потихоньку, из ночи в день возвращаются они, работяги-бедолаги полудохлые. На ясный свет опять глядят… Им все пасхальные дни гулять давали на воле, каждый год! До революции самой. Чтоб и у скотинки божьей праздник был…

   — Ну, и что?

   — А при Троцком тех, первых ссыльных людей, их ведь под землю спускали — на пожизненный срок, без суда. На весь человечий век. В вагонетки христиан, значит, впрягали. Вместо дореволюционных лошадок. Видал узкоколейку-то?.. Лошадей, значит, при царизме поднимали всё же. А людей потом, при Троцком, нет; никогда. Никогда…

   Света им вольного не полагалось, человечкам нашим, в белом стане застигнутым.
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   Зачем Дула его остановил?!

   — …Здесь жили они, под землёй, — продолжал старик. — Недолго жили. Под небесами каменными, во тьме. Вот, отбивали этот уголёк, грузили, вагонетки волокли. Тут их и хоронили, под угольком, в сырости. Много людишек осталось в недрах-то наших… Ну, он крепкой породы был, Иван Павлыч Яр! Исполин… Выдюжил. И во тьме не пропал. До самых послаблений в шахте продержался…Один из тех шахтёров — он! — из подземелья вышел, значит. С фуфайкой на голове в степи долго среди людей сидел, пока к свету утреннему привык… Да…

   И за то, что выдюжил, уважают его крепко все в Карагане. И помнят. А я думаю… Он, может, потом, уж при аварии, и в пламя-то от самой клети ушёл — к своим? К тем вернулся, которые света не увидали и здесь полегли все… К ним,

   — к — ним — из — верности — своей — породе — старинной — можно — сказать —

   только уж у него не спросишь, и никто этого в точности понять не сумеет, почему он, в старых своих летах,

   от клети спасительной назад,

   в пламя повернул?!.

   Но что-то ещё, иное, мучило Дулу Патрикеича.

   — Я чего сказать-то хотел, — уже повторялся старик. — Теперь — можно. Нельзя тебе в незнании в смерть отправляться. Корить ещё потом будешь меня, старика, на том свете… Это. Дочка твоя. Степанида. Не родная тебе. Внучка она Иван Павлычу… Он. Сам Иван Павлыч Яр! Имя ей дал… И крестить носил — сам. Да…

   — Врёшь, холуйская морда!
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   Брешет. Лакей трёхглазый. Палач… Да что же это?!.

   Значит, нет у Цахилганова никакой дочери? А есть только Боречка? Безвольный наркот с широким носом?

   — Ууууу, не вру. Извиняюсь, конечно, за компанию. А только без точного знанья ни одно верное дело большое не свершается. Положено — так: в самом что ни на есть полном безобманном горьком понимании к нему приступать. Да. В наигорчайшем… А иначе — невозможно это будет выполнить, калёно железо! Слышь, ты?! Не получится оно — если с обманом.

   Ну вот. И всё.

   — Теперь ругайся, — разрешил Дула. — Обижай старика. А то и убей. Чего долго думать? Мощь в тебе сейчас большая. Ты одной только мыслью можешь так припечатать, что и дух мой отлетит. Валяй. Ухайдокай… За верность мою, за честность. Так мне и надо. Только уж Аграфене Астафьевне моей доложи. Зря, мол, он всю судьбу свою изжил, старичок, заветного-то часа с радикулитом дожидаючись. Да. Зря. Не пригодился для великого дела твой Патрикеич. Помер без всякого геройства. И вин своих не искупил. Так и скажи.
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   Цахилганов, не слушая причитаний, с трудом соображал, что прожил он жизнь

   в дураках.

   Значит… Люба, безупречная его Люба совершила когда-то, много лет назад, этот подлог —

   от — самых — тихих — женщин — мы — получаем — самые — сокрушительные — удары — отец — предупреждал — упреждал — ждал — он — от — неё — чего-то — подобного…

   — Я так понимаю, сынок, — продолжал волноваться Патрикеич, — что спёкся ты. И уж ни на какую смерть свою окончательную не пойдёшь… Ну, решай: в ту сторону подашься? Назад?

   — А ты думал, вперёд?

   …Судьба обобрала, объегорила, обошла Цахилганова по всем направленьям, и теперь, за всё — за это, ждёт она от него жертвенного подвига во имя других людей —

   во имя, смех сказать: будущих поколений!

   Боречка… Шарашится где-то по свету случайный сын его Боречка,

   присвоенный Барыбиным,

   и лежит в беспамятстве в реанимации присвоенная Барыбиным Любовь,

   что с этим-то делать? Кто же на всём просторном свете — его, только его?.. А нет таковых.

   — Ну!.. Сбил ты меня, старик. Сбил влёт…

   В прах стёр, в пыль.

   — Так вот она, нора-то! — торжествующе вскричал Патрикеич. — В неё теперь надо! Как же это я сразу не углядел? Могли ведь и мимо по штреку сквозонуть. А она… Вот!!!
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   Дула всё тараторил в стариковской своей, преувеличенной радости:

   — Лаз это! Он самый. Ты здесь ещё, Константиныч?.. Теперь, ползком если пробираться, тут рукой подать. Лаборатория-то рядом. Туда тебе!..

   — Почему — мне — туда? — холодно осведомился Цахилганов, различая игру световых полос в чернильной густой тьме.

   Странно: именно для Боречки он ничего и не сделал. Ровным счётом ничего.

   Дула Патрикеич растерялся:

   — Так ведь, лаборатория…

   — Ну и что? Сопрягать прошлое с будущим — на это сила нужна, старик. А у меня её нет. Пропала сила. Так-то, правдолюб.

   …Где же носит сейчас по земле это сорное, нелюбимое — родное — родное? — дитятко, Марьянино и его?

   — «Ослябя»! — без надежды напоминал Цахилганову Патрикеич. — Ты подумай, труда-то в программе сколько! Теперь на тебе одном всё сошлось, а ты…

   — Сдурел? Какой ещё «Ослябя»? — раздражился Цахилганов. — При чём тут «Ослябя»? Я в холодильнике вообще-то. Мне выбираться из него для других дел придётся. Которые без телесной составляющей не решишь… Всё. С меня довольно.
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   Но события в километре от лаза, под лощиной, развивались своим чередом. Постанывающие парни, полупридавленные землёй, принялись тереть глаза от ярко бьющего света. Лучи карманных фонарей метались по замкнутому пространству, выхватывая угольные выступы, вспыхивающие на сколах.

   Пять человек в серебристой форме экологов, с респираторами на поясах, спустившись по длинной капроновой лестнице, изучали обстановку. И Циклоп взвыл дурным предсмертным голосом в своей тесной земляной нише, крепче прижимая покойницу к себе,

   обмотанную, словно мумия.

   — Ты, падла, ещё раз мне в ухо гаркнешь… — вяло бормотал Чурбан, приподнимаясь на локте в подземельном осыпающемся логове. — Сказал же, голова трещит…Схлопочешь, короче.

   — Люди, — озадаченно проговорил спустившийся первым. — Лежат вповалку.

   — Откуда им быть? — недоверчиво спросил кто-то наверху.

   — Кажется, бичи провалились…

   — И что теперь делать с ними?.. Травмированные?

   — Не разберёшь… Надо бы доложить!

   Над ямой некоторое время переговаривались по-английски.

   — Да вон, сюда подъезжает начальство, само… Большое там пространство? Внизу?

   — Тесное…

   — Какая разница! Придётся всех поднять. Поднять и изолировать. Давай их, по одному, сюда. Быстро…

   Четверо там, на поверхности, приготовились принимать людей. Остальные толпились по кругу, возле дыры. Пытаясь подойти ближе, они с опаской пробовали, удержит ли их всех

   почва.
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   Освободившийся от земли, Чурбан тем временем сел, отряхиваясь и озираясь. А Циклоп окаменел вовсе. И одинокое огромное око его странно светилось в тёмной глубине ниши.

   Заворочались, однако, ещё двое парней. И Боречкина недоумённая косматая голова уже высовывалась из-за спины Чурбана. Тот позёвывал и хлопал себя по карманам.

   Люди в спецодежде ухватили за руки и за ноги чьё-то ближайшее бесчувственное тело в дождевике. А самый первый из спустившихся продолжал высвечивать странную картину, докладывая по радиофону:

   — Семеро их, вроде… Ощущаю слабый запах серы. Надо бы на метан проверить. Сероводород, по-моему, подтравливает.

   Сероводородом тянет…

   Чурбан, отвернувшись от света, сунул папиросу в рот и толкнул Боречку в бок:

   — Шевелись, ты, баклан.

   Отключив телефон, человек спрашивал лежащих и сидящих:

   — Эй, есть здесь тяжелораненые?

   — Нет-т слаще… — выговаривал Циклоп, вжимаясь глубже, в нишу, и блистая из глубины диким своим, бессмысленным оком. — …Г-губ Людки…

   — Кто может двигаться самостоятельно? Необходимо всем переместиться в нашу медицинскую машину. Здоровым — для психической реабилитации, раненым…

   Человек заглянул в нишу мычащего Циклопа:

   — Кто ранен, спрашиваю?

   На это Чурбан, перекатив папиросу из одного угла рта в другой, прокричал заносчиво из-под земляного навеса:

   — А фиг ли нам, кабанам?!.

   И Боречка угодливо щёлкнул перед ним зажигалкой.
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   Эхо взрыва полетело по подземным коридорам, многокилометровым, извилистым, уходящим в глубь земли. Оно достигло слуха Цахилганова, ощутившего себя в тот миг вовсе не в шахте, а всё в той же покойницкой, за металлической дверью, в заграничной клетке то есть,

   — меж — смертью — и — жизнью — меж — хладностью — и — теплотой.

   Погружаясь в блаженное безразличие, Цахилганов слушал, как где-то осыпается пыль.

   Пыль. Прах…

   Но неотвязный, беспокойный голос Дулы Патрикеича снова пробился к нему из несусветных шахтных глубин:

   — Слыхал?.. Отпрыски закурили. В нише рвануло. Ну, ничего. Наверх взрыв пошёл! А то бы здесь, возле лаза, уже чёрный буран мёл… Угольная пыль, она впереди пламени вихрем несётся,

   — лагерная — пыль — всегда — впереди — пламени — мчится — ууууу — как — летит — калёно — железо —

   каюк, значит, всем пришёл. На Мёртвом поле. Там и клочьев не осталось. Всех их, иродов, пыль караганская прибила. И погребла… Оно и к лучшему, конечно. Свободен ты от преступника своего малолетнего…

   Сорняки —

   куда их девать?

   Растить, что ли? Тебя же и задушат…

   Каюк!
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   — …Откликнулся бы ты, — возвращал и возвращал сознанье Цахилганова к тёмному лазу голос приунывшего Дулы Патрикеича. — Сигнала от тебя давно нету никакого. А поторопиться-то не мешало бы…

   Но только холод морозильной камеры проникал в беззащитную душу,

   — в — душу — раненую — Дулой — или — же — Любовью — или — тем — несчастным — никем — не — любимым — и — погребённым — под — обвалом?

   — …Теперь тебе бы оклематься. И вперёд, — всё настаивал Патрикеич, ожидающий от Цахилганова ответа.

   Куда — вперёд? В самопожертвованье, которое всегда — самоуничтоженье? В самосожжение… Нет, нет…

   Знакомый джаз зазвучал будто где-то вдали. Рано или поздно Цахилганова откроют. Извлекут для дальнейшей — телесной — жизни,

   — he jum’into a boat with his old Tambourine —

   да, да: он едва успел отказаться от дикой этой затеи с лабораторией — Цахилганов уже прыгнул, считай, на пароход прежней жизни

   со своим тамбурином,

   на едва не ушедший от него пароход…

   Да, там, на палубе, — бьющие по изношенным, бесчувственным нервам, весёлые тамбурины,

   тамтамы,

   там — барабаны.

   Там, за металлической дверцей, ждёт его реальность, хорошая ли, плохая…

   — Я — в физическую жизнь отправляюсь, с этой самой развилки. Довольно с меня душевных полётов… Вовремя мне Патрикеич глаза раскрыл. И в нужной точке пространства…

   В чёрной тишине стало слышно, как поскрипывает в недрах, над лазом, километровый пласт земли.

   — Тогда всё, — глухо сказал старик. — Не снял ты, значит, груза с отцовской души, сынок.

   И забормотал сам для себя:

   — Устал я. Давно устал. Помирать стану. Я тоже — не Кощей Бессмертный, два-то века колотиться…
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   Потом слышались долгие стариковские жалобные всхлипы и вздохи,

   — я — в — кнопках — разве — понимаю — а — учёных — тех — не — осталось — убирали — мы — учёных — да — пропололи — не — так — маленько — и — страждем — страждем — а — воевать — их — кнопками — некому — значит…

   Страждет он, видите ли! Вояка… Сам-то всю войну небось в тылу отсиживался…

   Но голос Дулы Патрикеича возразил ворчливо, недовольно:

   — Кто отсиживался, а кто и в охране самого генерала Черняховского службу нёс.

   Что ж плохо охранял, старик?

   — А кругом шешнадцать не бывает… Ещё против «Эдельвейса», на Кавказе, повоевал маленько, так ведь я про то помалкиваю, по скромности своей… Ну, а сам-то ты — на что годный оказался? Эх, отпрыск. Внучку Иван Павлыча вырастил, каторжанина бессмертного, а так и не полюбил! Ни её, ни жену свою не полюбил. Не сумел!.. Сомлел ты теперь напрочь, какая уж тут битва…

   К чему ленивый этот обмен мыслями, не понимал Цахилганов. К чему вялые препиранья?

   Бессмыслица — всё.

   Однако старик не унимался:

   — Пристал: «воевал, не воевал»… Да, дрянь дела. Указал я тебе нужное место, — старик всхлипывал, горюя. — А основной победы нашей ты приближать не захотел, которая из горя народного должна была произрасти!.. Предатель ты, предатель, трижды предатель… Слышишь, там вертолёт, будто садится? Гул стоит… Вторая группа высаживается, похоже, у нашей клети. Началось дело. Каждая минута на счету… И теперь дремать будешь?!. Когда чужие в недра идут?..

   Чтоб тебе валяться в вечной мерзлоте заграничной!

   Пырей…

   
596

   Поплакав, Патрикеич признал смиренно:

   — Ладно. Моё дело теперь — в земле гнить. А твоё — небо дальше коптить, в одиночку… Учили тебя, учили! Эх, электронщики вы хреновы… Что-то у меня с мозгами делается, не пойму. Всё будто Аграфена Астафьевна передо мной в воздухе на корточках сидит, носок детский вяжет и спицами так мелькает! Как ненормальная прямо… Она ведь чего? Нагляделась разок, как детишек ссыльных в мерзлую землю закапывают, хоронят. Ну и сказала только: «Холод. А они босые, детки. На тот свет все босые по стуже уходят». Да вот и вяжет им с тех пор носки без остановки, не разгибается. Ууууу, девать некуда носки эти крохотные, везде они, куда ни погляди. Благо, соседка придёт, да тайком их распустит. Своих деток-то и у нас нет. Не захотели отчего-то родные наши детки народиться на белый свет, да…

   Блестят спицы сильно, резь от них в глазах…

   Дальше в речах Дулы Патрикеича уже не было никакой связности.

   — …Да брось ты вязать! — утомлённо просил старик. — Что ты сверкаешь ими, Аграфенушка? Перестань!.. Какой-то мальчик в ушанке всё время здесь стоит. Рядом со мной. Зачем он? Ты откуда его привела? Чего ему здесь надо, босому?.. Детей, сколько же здесь детей! Ууууу… Бледные… Бледные дети всюду… Не пройду я сквозь них… Картошка в погребе у нас вся проросла. Росточки без света, бледные, тянутся, видишь? К Солнышку… А нет его здесь.

   — Так ведь времени сколько с тех пор прошло, — безучастно откликнулся Цахилганов. — Всыпало уже нам Солнышко за них. По первое число. И ещё всыпет…

   Стук капель, сбегающих, падающих с угольных стен, стал снова слышен отчётливо, он усилился в наступившей тишине, и Цахилганов зачем-то считал их, капли,

   — понимая — что — он — в — морге —

   потом, дойдя до девяти, перестал.
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   Он впал в холодное беспамятство

   — от — непомерности — переживания — сменившегося — равнодушьем —

   и, видимо, бредил. Лаз, уводящий в толщу земли из бокового штрека, снова был у Цахилганова перед глазами. Но побуждения к действию не возникало:

   зачем?

   …Но Любовь — она жива. И жива Степанида. А перед ним всё возникают препятствия, которые должны лишить его воли…

   Вероятно, земляной ползущий презренный червь ощущает себя так, как человек, который протиснется туда, в нору, и поползёт,

   и потеряет способность соображать, где кончается его тело и где начинается плоть земли — плоть недр —

   нет, не проберётся туда Патрикеич со своим аккумулятором, нет. Никто не проберётся. Кроме Цахилганова… Он же лишён воли…

   Мысленное зрение его, однако, сосредоточилось. И слух вскоре стал предельно чутким. Вне шахты Цахилганова больше будто и не существовало. Звуки чужой речи донеслись издалёка по воде. Они прозвучали отрывисто, кратко, похожие на команды. И незнакомое ранее чувство приближающегося врага изменяло теперь состояние Цахилганова, сообщая всему существу его растущее напряжение — мировая порабощающая, бездушная, мертвящая сила надвигалась неостановимо,

   она вползала в заветные отческие недра,

   и всплески там, в середине штрека, учащались…

   Кто-то, похожий на неполный мешок с углем, сидел, согнувшись, рядом с лазом,

   ах, да — замерший, должно быть, Дула.

   Щупающий луч чужого электрического света протянулся из далёкой тьмы, зашарил по мерцающим антрацитовым сколам. Как вдруг Дула зашевелился:

   — Константин Константиныч? Сей час! — и приподнялся в полной невменяемости, засверкав белками вытаращенных глаз. — Миг исправленья роковых ошибок истории грядёт! В наши шахты они забурились? В нашу чёрную пыль захотели?!.

   И вдруг заорал на всё подземное угольное пространство, грозно кособочась:

   — …Мы им па-ка-жем чёрный хрен!
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   Рухнувший Патрикеич был недвижен. В нелепом своём порыве Страж тайны ушёл из века. Однако Цахилганов не испытывал к мёртвому старику ничего, кроме неприязни.

   Подземная явь, меж тем, стала пугающе опасной, и Цахилганов теперь почему-то чувствовал своё тело чрезмерно — как тяжёлое, больное, неповоротливое. Недавняя способность души к самостоятельному движенью сменилась необходимостью прилагать к этому сильнейшие телесные усилия,

   или это только снилось ему, мерещилось, казалось?

   Но выбора быть уже не могло. Он втиснулся в отверстие и пополз в кромешную тьму — совершенно так, будто находился здесь, в шахте,

   всецело.

   Дышать в узком пространстве было нечем, и локти принялись болеть почти сразу. Не преодолев и половины лаза, Цахилганов забылся на краткий миг. Однако вскоре содрогнулся,

   — перед — ним — расплывалось — в — инфернальной — торжествующей — улыбке — толстое — лицо — Берии — и — Рыжая — голова — чудища — раскачивалась — рядом.

   Он вновь стал подтягивать больное туловище рывками — его и не его. Простора, чтобы развести локти как следует, не хватало. Уставая, Цахилганов ложился на спину,

   — сохраняя — ужасную — физическую — способность — всё — ощущать!

   Чёрная, километровая толща земли нависала над ним, готовая опуститься

   в любой миг.
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   В тесной норе перед мысленным взором Цахилганова появлялся покойный Чак, чистый и весёлый, совсем ещё щенок. Тогда пространство расширялось само собою.

   Чак махал хвостом и собирался бежать куда-то. Чак звал его за собой — на утренний луг. На цветущий жёлтый луг в солнечных сияющих одуванчиках! Там, далеко, стояла юная Любовь в ситцевом платье.

   Она смущённо смеялась на вольной воле, прижимая к ногам лёгкий подол, взлетающий от сильного ветра, и ждала их — Цахилганова и щенка.

   — Люба, ты босая… Роса. Холодная… — говорил Цахилганов — и приходил в себя.

   — Ты ни в чём не виновата передо мной, милая, — прощал он ей всё, без остатка. — Ты правильно поступила. Живи, чистая, хорошая. Я хочу, чтобы жила — ты…

   — Мне полагалось препятствие, Люба, — медленно понимал он себя. — Полагалось испытанье… отцовской любви,

   она должна быть выше соображений, кто от кого рождён, гораздо выше,

   и я… сдался. Я ведь всего лишь человек, Люба… Но, может быть, я ещё успею, и помогу нашей —

   нашей? —

   нашей Степаниде не стать убийцей. Только сейчас… мне надо вздремнуть самую малость… Куда ты уходишь? Постой, Люба… Я уже вижу край металлической двери с красным рычагом вместо ручки. Мне осталось совсем немного,

   — лишь — дотянуться —

   но я… устал.

   Я надорвался,

   — дорвался — прорвался — к — цели — но…
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   Как вдруг в сознании прозвучал едва слышный, с трудом доходящий из недр земли, окрик великого множества голосов. Они звучали вразнобой — мужские, женские, громкие, слабые, переходящие в шёпот:

   — Вспомни… О всех, кто давно смотрит с того света на всякого живущего!.. Вспомни о видящих тебя… Иначе все наши жертвы

   — жертвы — жертвы — жертвы — не — возопиют —

   не завершатся…

   Не завершатся никогда…

   И кто-то ещё, незнакомый, говорил, подсказывал ему из прошлых веков: потерять всё — не потерять ничего, потерять дух — потерять всё. И повторял, повторял настойчиво то же самое…

   Потерять дух — потерять всё…

   — Я… двигаюсь, — успокаивал он стихающие, угасающие те голоса. — Двигаюсь я, собратья,

   — собрать — я — все — я — необходимо — собрать — нам — да — да…

   Цахилганову показалось, что он каким-то образом сумел подняться с колен и выпрямиться. В тот миг за ним бесшумно опустилась полупрозрачная толстая стена. И такая же была перед ним. Призрачный странный свет заливал кабину. Слабое отраженье стекла возвращало ему чей-то страшный облик

   — неужто — его — собственный —

   человек в изодранной мокрой фуфайке держал над чёрным своим лицом пучок света и покачивался, будто пьяный.

   — Внешний! — узнал в нём себя Цахилганов. — Ты, чуть не бросивший меня, проделал этот путь за меня?!. За меня — и вместе со мной?! Где ты потерял сапоги? На тебе же только продранные портянки…

   И тот, измученный Цахилганов — отражённый, Внешний — сокрушённо промолчал о том, что уже знал Цахилганов: «Своё дитя любить — дело не хитрое. А возлюбить всё вокруг, как своё, тут душу надо иметь… хорошую. Надмирную —

   сильную, сильную душу надо иметь…»
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   Далее случилось нечто непонятное —

   Внешний Цахилганов словно шагнул к нему навстречу — и —

   пропал,

   — совпал — с — ним — самим.

   Тонкий, плавающий вой сирены разнёсся по подземелью. И три стены ушли в потолок. На одном из металлических кубов синела кнопка самоликвидации лаборатории прошлого,

   — пусть — не — достанется — никому — наше — страшное — советское — мощное — прошлое — но — никому — значит — и — не — нам?!.

   В глубине, на дальней стене, прямо перед ним, белел старый гипсовый герб СССР,

   — ещё — не — преданный — не — проданный — не — попранный —

   и вот исчезнет он,

   но не исчезнет тогда гнездо крамолы мира…

   Оно останется там, в мире,

   — …если — только — осталось — оно — в — Цахилганове.
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   Он растерялся — от огромного количества пультов, находящихся справа. Однако над одним из них было иное — слабое, жёлто-зелёное — свеченье. И хронометр ритмично постукивал под самой последней кнопкой, у стены. Мысленный взгляд его остановился на ней — и послушно поползла вверх огромная металлическая штора.

   Всё правильно!

   Открылся щит с табло. Оно было усеяно крошечными лампочками, вспыхнувшими в определённой последовательности.

   Взревела иная сирена — низкая, гудящая. Упала боковая металлическая штора, открыв огромный экран, состоящий из двенадцати секторов. Он скоро понял, что на каждом из них изображена карта Земли в разрезе, с едва заметными изменениями в очертаниях тектонических пластов, с глубинными нефтяными морями и полыми природными резервуарами газового конденсата. Эти карты были будто сотканы из мельчайших разноцветных ламп накаливания, остававшихся не включёнными.

   Что делать дальше, он не знал.
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   …Экран повторял и повторял мужским усталым голосом из прошлого,

   — программа — «Ослябя» — полная — готовность — завершите — программу —

   он говорил из давних, страшных десятилетий сталинизма,

   — завершите — программу!.. Завершите!..

   — Но как?! Что я должен делать теперь?!! Не понимаю. Магнитные мощнейшие вспышки на Солнце, они сейчас долбят так, что сдохнуть можно! — …Пусть подскажет мне кто-нибудь! — кричал он ломким от отчаянья голосом. — Про дальнейшее мне никто ничего не объяснил! Внешний?.. Но Внешнего меня больше нет: я и он — теперь одно, мне не у кого спросить… Отец?! Дула!.. Никого…

   Пространство, наэлекризованное уже до предела, не откликалось больше.

   Программа «Ослябя». Полная готовность. Завершите программу…

   — Не знаю, что делать ещё… Не дано мне! Не суждено –

   нам — не — суждено — никому — не — суждено — из — нас.

   — …Последнее предупреждение, — вещал усталый, бесполезный голос великого, мрачного прошлого. — Завершите…

   Однако уже происходило нечто непредвиденное. От порога стеклянного куба шагал исполинский старик-шахтёр с горящей лампой на каске –

   неуклонно,

   уверенно,

   неотвратимо

   он двигался к стене.

   И встал, наконец, рядом со старым гербом СССР.
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   Сиянье шахтёрской лампы усилилось до невероятного белого свеченья. Шахтёр, стоящий рядом с гербом, медленно поднял руку. И нажал белую кнопку у основанья колосьев.

   Раздался — сквозь блеск, ослепивший Цахилганова на мгновенье — непонятный грохот. И включились новые гирлянды лампочек на одном из двенадцати экранов, прочерчивая световые траектории по срезу земного шара.

   Разноцветные зажигающиеся дорожки побежали, прихотливо изгибаясь, меж пластами материков.

   Они мигали в местах природных горючих запасов,

   сходили под дно океанов и морей,

   в зоны концентрации гравитационных и тектонических напряжений,

   и взмывали снова,

   прокладывая по карте путь начавшемуся сигналу…

   Энергия упругого сжатия пород высвобождалась для точно рассчитанного выброса.

   Вибрации чудовищной силы сотрясли пол.

   И пошли вниз,

   внутрь земного шара.
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   В Карагане этим ранним утром случилось небольшое землетрясенье. От лёгкой встряски раскачивались люстры в домах, разрушилось несколько ветхих сараев в Копай-городе и вышли на время из строя электронные приборы.

   Ещё просел большой участок степи между Караганом и Раздолинкой. В самой же Раздолинке ушла почва из-под каменного крепчайшего советского карцера –

   так, что он стоял теперь, завалившись набок,

   а со дна провала выбился слабый родник — явление, в степи небывалое;

   вода его была чистой, как слеза.

   Уже через полчаса радиостанции мира передавали тревожными голосами сообщение о невиданном землетрясении и цунами, поглотившем часть материка с самым высоким, с самым передовым уровнем цивилизации. Будто по общей договорённости, все радионовости начинались с одинаковых возбуждённых слов:

   «Новая Атлантида!..»

   В качестве музыкальной краткой отбивки к этой информации включалось срочно, впопыхах, всё, что имело отношение к исчезнувшей культуре. Чаще всего прочего попадалось под руки звукооператоров и разносилось по всему земному шару — «Susanna, don’t you cry…»

   — не — надо — плакать — Сусанна…
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   Последние невероятные события ещё ничего не успели изменить в Карагане. И на утреннем перроне всё так же попрошайничали усталые, невыспавшиеся дети — кормильцы семей, живущих в ближних полуразрушенных городах при закрытых шахтах,

   — неужто — и — вправду — кончилось — кончилось — царство — тьмы —

   и пожилая нищая стояла на коленях, низко и часто кланяясь в асфальт:

   — Подайте ради Христа…

   Но от странной предутренней встряски круглые старые часы сорвались со здания вокзала и повредились. Их, однако, давно собирались менять, и двое железнодорожных рабочих в оранжевых куртках устанавливали длинную железную лестницу, а третий держал новые, с уже установленным заново временем, и щурился от весеннего ликующего солнца — и от зайчиков:

   протёртое стекло сильно бликовало.

   Со щебетом летала над ними стая воробьёв, оставляя белые отметины на асфальте. Подметальщик, занятый уборкой осколков, воинственно махал на птиц метлой, а нищая посматривала на него с опаской. Как вдруг она заприметила проводника-азиата, спрыгнувшего с подножки вагона.

   — Ля илляха илля Аллах Мухаммед расуль Аллах! — пронзительно заголосила попрошайка, словно омывая лицо утренним воздухом — и тут же вознося ладони к небу. — Ля илляха илля!..

   И проводник направился прямо к ней.
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   — …А русские совсем злые стали от нужды, — сокрушённо бормотала нищая уже для самой себя, пряча сторублёвую бумажку в прорезь старого капронового чулка, которым была обвязана по голому телу, как поясом. — От бедности жадные сделались — подают по рублишку…

   Мизинец нищей был сильно изуродован, потому движения её рук были неловкими.

   — Бедные, злые мы стали. Как собаки, — подтягивала она синие свои гамаши повыше и одёргивала кофту. — С цыганами за место теперь расплачусь.

   Нищая однако приободрилась немного, увидев на перроне челночниц, скособочившихся от тяжести огромных клетчатых сумок.

   — Пода-а-айте ради Христа, — безнадёжной скороговоркой проговорила она, но закричала тут же приветливо, во весь голос: — Руки-то небось все оборвали, страдалицы, мученицы… Да мне от вас и копеечек хватит. Ну, бегите на автобус! А то где-то сильно рвануло. На какой шахте — не знает никто, только земля ходуном ходила. В Раздолинке, говорят, даже карцер осел… Христос воскресе, матушки! Он воскрес, а мы всё горбимся кого-то!.. А приезжих-то сколько нынче с московского, полно…

   Улыбаясь от тепла и света, оглядывала она перрон, однако, с тревогой. Вот-вот выберутся из подвалов бомжы, и если нищая не уберётся вовремя, придётся ей делиться добытым.

   — Солнышко хорошее нынче! Небось, и покойнички на том свете радуются… Девушка! Подай сколько не жалко, красавица. С приездом тебя… Да, какая ни есть — жизнь, а помирать не охота… Как не помирать, говоришь? А я бы научила. Да кто мне поверит…
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   Неизвестно, сколько времени погибший Цахилганов стоял в чёрном, летучем песке по колено, перед крутой жёлтой горой, вершина которой уходила за облака. Но если подняться по ней, он знал: там

   будет плоская цветущая равнина,

   и иной мир,

   — мир — вечной — тихой — радости — и — благословенного — покоя —

   который открывается уже всякому,

   — кто — дошёл.

   Здесь же, внизу, только ветер выл, хрипел, сипел и бил по барабанным перепонкам, и колючая угольная пыль хлестала по глазам.

   С великим трудом Цахилганов сделал первый шаг к горе, выдернув ногу из песка и покачнувшись. Как вдруг кто-то потянул его назад за рукав. 

   Стараясь вырваться, он дёрнулся

   и едва не упал.

   — Это я, — проговорил человек за его спиной. — Иди туда один. Без меня. Я всё понимаю. Я хотел посмотреть на тебя в последний раз…
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   Цахилганов обернулся, узнав голос отца не сразу. Тот стоял в полуобгоревшем покойницком костюме, и ветер трепал лохмотья его одежды.

   — Ты здесь? Не в ангаре? Ты ходишь и значит… существуешь? — удивился Цахилганов. 

   — А ты полагаешь, кому-то из нас удастся превратиться в ноль? — с тоскою проговорил отец. — Но в природе нет нуля.

   Ноль — это — фикция…

   — В самом деле, — кивнул сын. — Как же всё просто. Если бы мы это знали там, в той жизни, она была бы другой.

   — Разумеется… А меня уволили из ада, — щурился от пыли отец. — Выгнали. За то, что я сказал тебе про Особо Секретную Лабораторию Ядер и Биогеокосмических Явлений… Они сочли меня предателем. Что ж, это справедливо.

   Отец беспомощно развёл руками:

   — Давай хоть попрощаемся. А здесь… и есть моё последнее пристанище.

   И он сел в чёрный, хлёсткий, воющий песок.
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   Пристанище вид имело унылый.

   Невдалеке, среди чёрных песков, простиралось бесконечное кладбище с низкими столбами вместо крестов, на которых значились только номера. Меж могил расхаживал Патрикеич в новой фуфайке, с новёхоньким блестящим ведром и веником. Он разметал дорожки, поправлял могилы —

   совсем — порядка — нигде — не — стало — калёно — железо…

   А сидящего отца быстро заметало чёрным воющим песком.

   — Не бойся за нас, — кивал отец. — Иди туда. Я буду вечно отгребать этот песок от себя. Пыльно тут, очень пыльно. Но зато… под Солнцем. Я теперь — под Солнцем. Не под землёй… Оно здесь мягко светит, не жжёт совсем. И Патрикеич — под Солнцем. Он умер только этой ночью, но уже обзавёлся хозяйством…

   У него тут даже свой шалаш есть.

   — Да вижу, вижу прохиндея, — беззлобно сказал Цахилганов про старика. — И тут устроился основательно. Соглядатай…

   — Что было, то было. Время такое выпало нам, что… головы не сносить. Не сносить… Не сносить… — отец завозился, деловито отодвигая от себя песок, по кругу.

   По кругу.

   Всё время — по кругу.

   И Цахилганов увидел спину его, сплошь — в рубцах от давних ожогов, страшную, багровую —

   он увидел её раз,

   и ещё раз,

   и ещё.
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   — …А где твой ремень? У тебя на горле был офицерский ремень! — прокричал Цахилганов сквозь вой и хрип пространства.

   — А-а-а… — не поднимая седой головы и не прерывая кропотливого своего занятия, ответил отец. — Отняли! Свидетельство моего самоубийства… Как у неоправдавшего доверие.

   Цахилганов протёр горячие от пыли, слезящиеся глаза, оглянулся на жёлтую вершину и с тоской прикинул, какой непомерной тяжести восхожденье ждало его.

   — Иди, иди, — кивал отец, крутясь в песке и отметая его от себя. — Я — здесь. Ничего…

   Подглазья его были сплошь заметены чёрным.

   Цахилганов молча ухватил его за слабую, несопротивляющуюся руку и повлёк за собой.

   — Ты? В самом деле?.. Ведёшь? Меня? Туда? — спрашивал отец недоверчиво. — Меня? Самоубийцу?

   — А чего тебе здесь сидеть? — тянул его за собой Цахилганов. — Эта вьюга чёрная — она может усилиться. Пошли скорей, пока не полетело всё до небес,

   — бес — бес — бес — бес — беспокойно — зазвучало — пространство —

   пошли, отец!

   Но Константин Константиныч стал опускаться в песок.

   — Легки на помине… — бессильно вымолвил он.
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   У подножья горы кривлялась и плевалась толпа бесов, преграждая путь.

   — Делов-то! — закричал Цахилганов, скрывая оторопь. — Вот посмотришь, они рассыпятся все до единого, надо только…

   Он пытался, пытался перекреститься.

   Но не мог вспомнить — как!..

   Бесы взвыли, захрипели, запели, задёргались. О ужас… Они толпою отплясывали рок, похабнейший из похабных. Но столб мысли сошёл с непомерной высоты, и в нём оказался Цахилганов, воспринимая повелевающие смыслы:

   Там, в преисподней, нынче траур и потому самых сильных и злобных духов преисподней здесь уже нет: иди!

   Цахилганов зажмурился — и двинулся вслепую, не выпуская тяжелеющей с каждым шагом отцовской руки.

   — Ты, главное, не бойся. И не смотри на них, — говорил он отцу голосом, которого не было слышно. — А фуражки-то свои — ваши, то есть — они поснимали.

   — Иду, иду, — беззвучно шевелил губами отец. — Слетели от взрыва все их — наши — фуражки…

   Цахилганов сжался, готовый ощутить мерзкое прикосновенье нечисти. Но что это? Они с отцом двигались, как незрячие, а бесьи крики словно бы отдалялись. Чуть приоткрыв глаза, он увидел вокруг свободное пространство.

   Бесы, оттеснённые неведомой силой, плясали там, внизу, полукругом, строя злобные рожи.

   — Давай отдохнём, хоть немного, — взмолился отец. — Здесь уже не опасно.

   И они уселись на солнцепёке,

   — ибо — вокруг — не — было — тени — нигде.
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   Передохнуть, в самом деле, было необходимо. Их путь, вперёд и вверх, был крут и ещё очень, очень долог.

   Надо же, прикидывал Цахилганов, продолжается и после смерти болезненный, болезненный для нас рост души, да, продолжается он и потом…

   Сколько уступов придётся одолеть, сколько обрывов миновать… А вдруг налетит дождь? Тогда глина станет скользкой, и падать придётся до самого подножья…

   — Не свалиться бы, — словно услышал Цахилганова отец. — Не свалиться бы только туда. К ним в руки…

   Теперь они вместе смотрели на толпу бесов, сгрудившихся у подножья горы плотной толпой и наблюдающих за ними снизу. Позади же нечисти метался Дула Патрикеич с ведром. Он взмахивал веником, прощаясь:

   — Счастливенько вам добраться, товарищ полковник! До нужных высот! А то генерала-то вам так и не присвоили… И тебе, сынок, счастливенько. Не совсем подвёл ты всё же нас. Хотя нервы помотал, отпрыск. У-у-у-у-у! Помотал…

   — Патрикеич! — закричал Цахилганов. — Давай к нам. Авось проскочишь! Нынче только слабая нечисть здесь, а сильная — горюет, не до нас ей!

   Потери большие она на Земле понесла, слышишь? Давай!..
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   Старик внизу замешкался, затомился:

   — Да разве же мне положено, душегубу? Скажешь тоже. Ты подумай своей головой: горы греха-то на мне! Ууууу, Джомолунгмы! Калёно железо…

   Но — милость — свыше — она — бесконечна — чувствовал — Цахилганов — не — умея — этого — выразить — и — прокричать.

   — Нет! — решительно махал веником Дула Патрикеич. — Кругом шешнадцать не бывает! Мне и помыслить-то нельзя, чтоб — туда. Идите… А я — тут останусь, по недостоинству. С воздыханьями покаянными. С воздыханьями и слезами. Да…

   Договорить это он не успел. Со следующим взмахом веника его подняло, будто ветром, перенося над толпою бесов. Ведро старик не удержал при взлёте, оно рухнуло вниз, со свистом и грохотом,

   — наделав — внизу — среди — нечисти — небывалый — переполох.

   Через мгновенье Патрикеич сидел рядом, на горе, с ужасом глядя вниз.

   — Навернёмся, — сразу же запричитал он. — Как пить дать, навернёмся! Вот, не веришь ты мне, сынок, а мы — загремим отсюдова… Товарищ полковник! Да сгонят нас с вершины, как непотребных, и правильно сделают. Милость — она ведь тоже: границы имеет!

   — Нет, — покачал головой Цахилганов. — Не имеет… Ну, что, встаём? Пока вверху ни облачка… Вниз нельзя нам теперь. Поднимаемся!..

   — А погляди-ка, там кто? Впереди, над нами? — указал Патрикеич. — Вот, то-то и оно! Начальство всё наше нас встречает. Выстроилось!..
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   Цахилганов поднял голову — и увидел стоящую на их пути, чуть выше, группу крупных и важных бесов с портфелями: одного — похожего на комиссара Рыкова,

   другого — на Петровского,

   третьего — на Троцкого.

   И лишь смахивающий на комиссара Алгасова был без портфеля, но с широко открытым ртом.

   — Ну, ёлки-моталки. Что ж нам теперь — ни вверх, ни вниз дороги нет? — Цахилганов растерялся. — Опять он, русский выбор…

   Дула Патрикеич тоже чесал затылок, соображая:

   — Мы с товарищем полковником их приказам подчиняться должны, калёно железо… Ууууу! Их ослушаться нам с Константин Константинычем никак невозможно. Нет. Тебе они не начальники, а нам…

   Но вдруг потянуло с другой стороны прохладой, весенней травой, свежестью.

   — Мы не одни в гору идём! — удивился Цахилганов. 

   Невдалеке, по склону горы, поднимались

   — тем — же — путём — и — сами — по — себе —

   два старца.

   Один был в грубой пастушьей одежде. Он решительно втыкал свой посох в склон, шаг за шагом, и шествовал размеренно. Другой старец шёл легче и, казалось, слабее — едва касаясь земли. Его облекало некое млечное облако. Но панагия на арестанской робе его вдруг стала на миг хорошо видна даже издали,

   — оба — казались — знакомыми — Цахилганову — однако — не — вспоминалось — откуда.
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   Важные бесы надулись, не собираясь сходить с мест. Однако старцы следовали своей дорогой, стороной,

   не заметив их будто вовсе.

   — Пройдём! Если поднимемся следом, — озадаченно прикидывал Константин Константиныч, глядя на старцев. — Если догоним… Да только вон те! Те, начальство наше, они не разрешат присоединиться к ним, вот что!..

   — Отец! Они были начальством — там, в аду, и на Земле, которую делали адом. Здесь — всё другое, не бойся только.

   Но отец, поскучнев, отвернулся:

   — Знаешь? Ты иди, сынок. За теми. Не мешкай. А нам с Дулой Патрикеичем, действительно, распоряжения ослушаться нельзя будет. Оно последует, распоряжение, незамедлительно. Я уж вижу по рожам их. Тут ничего не поделаешь… Наша служебная нечисть нас двоих, своих подчинённых, вверх не пропустит ни за что.

   — Да не могу я вас бросить! — закричал Цахилганов, понимая, что ещё немного — и старцы скроются из вида. — Как же я без вас — за ними?

   Один?

   Как?
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   — …У нас присяга, — сухо ответил отец. — Мы люди военные. Извини.

   — Присягу мы давали, калёно железо — солидно поддакнул Дула Патрикеич, вдруг заважничав и отстранившись. — Нам против начальства нашего идти не положено. Вот если бы изловчиться можно было! Уклониться, вывернуться… А так, лоб в лоб? Невозможно!

   Цахилганов терял время.

   Свежее дуновенье со стороны истаивало. И прежняя духота уже возвращалась.

   Старцы удалялись, следуя своим путём, не оглядываясь, не замедляя восхожденья.

   — Ну и ну. Служаки, — не понимал Цахилганов отца и Дулу. — Мне-то что делать прикажете?! Надвое разорваться?!.

   Опять — надвое — и — тут!

   Старшие молчали.

   От огорченья и беспомощности Цахилганов лёг наземь, вниз лицом,

   обхватив голову руками.
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   Проснулся Цахилганов в своей караганской квартире от короткого звонка в дверь. Ему показалось, будто надтреснуто и заунывно брякнул где-то вдали великопостный одинокий колокол. Пребывая в состоянии чистой слабости, когда все звуки и цвета мира отзываются в душе куда сильнее, чем обычно, он вдруг помолился кротко,

   — помилуй мя, Господи, яко немощен есмь… —

   и оглядел без удивленья две пустые тёмные ампулы на тумбочке, возле дивана.

   Да, да, Барыбин привёз его из больницы и сказал:

   — Не выкидывай их, а то забудешь, что я тебе вводил. Ты слишком долго находился между жизнью и смертью, тебя должен наблюдать доктор, я пришлю к тебе… Нет, надо же! Какая-то падла заперла тебя в покойницкой камере. Ладно, спи,

   удачно завершился этот долгий твой анабиоз…

   Звонок повторился. И Цахилганов покорно поднялся, и накинул банный халат, и поплёлся к двери со слабой благодарной улыбкой –

   вот — кто-то — спешит — к — нему — бессильному — в — тревоге — и — заботе.

   Он, сморгнув невольные слёзы признательности, открыл дверь. На пороге стояла Горюнова, подбоченясь одной рукою. В другой же, на отлёте,

   она держала дохлую синицу.
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   Вся в красном, словно палач, Горюнова спросила с вызовом.

   — Андрей Константиныч! Вот вы про всё знаете. Значит, в том числе и про птиц. Скажите же тогда, что мне с ней делать?

   Цхилганов коснулся в растерянности своего лба и отчего-то заволновался, однако молчал, не понимая.

   — Мне её так в землю зарыть? — ещё решительней и строже спросила Горюнова. — Или в коробочке похоронить?

   Он хотел было посоветовать, чтобы она бросила птицу голодным бездомным кошкам, шляющимся во дворе,

   но тогда эта женщина в красном может счесть его жестоким.

   — Похороните в коробочке, — тихо сказал он.

   — …А вы не хотите вырыть ей могилку? Небольшой такой квадратик, клеточку такую?

   — Клетку?!. Нет, — помотал головой Цахилганов. — Нет. И в похоронной процессии тоже участвовать не смогу. Извините.

   — А я её, между прочим, у вашей двери нашла.

   — Да? — недоверчиво переспросил Цахилганов. — Да?.. Значит, птицы больше нет? И теперь, у нас теперь…

   — всё — будет — хорошо —

   только отчего же она такая маленькая?.. Была — гарпия.

   С железными когтями. А сейчас…

   — Не поняла! — сказала Горюнова. — Ладно, я вернусь, и вы мне всё объясните. Не сидеть же мне у вас с дохлой синицей в руках.

   — В самом деле, — кивнул Цахилганов.

   — Да вы не запирайтесь, — приказала Горюнова. — Я быстро похороню! Я всё делаю быстро… На работу, между прочим, вам звонила. А мне сказали, что вы уже там не числитесь. И фирма теперь не ваша, а этого… Забыла фамилию. А, Макаренко какого-то!.. Велели больше не беспокоить их на ваш счёт ни-ког-да… Выходит, вы теперь — ни-кто?

   В недоумении он пожал плечами:

   — Наверно… Да. Никто. Скорее всего, так.
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   Цахилганову хотелось лечь,

   — надо — же — как — эта — юная — женщина — решительна — и — заботлива —

   но, для приличия, он сидел на диване, дожидаясь. В окне он видел весеннее небо с тяжёлой тучей. Снизу она была подсвечена мягким солнцем. И Цахилганов изумлённо, благоговейно, немо дивился тому, как необыкновенно всё устроено вокруг!..

   Слабо зеленеющая ветка сияла жизнью и трепетала на ветру. Чей-то ломкий мальчишеский голос летал по двору и звал, полный надежд, кого-то по имени. Девичье имя было тоже необыкновенно прекрасным. Оно, повторяемое, жило само по себе на воле — сияло, ликовало,

   вечно юное чьё-то девичье имя…

   И Горюнова вспыхнула перед ним снова — в своём красном платье,

   совсем внезапно,

   словно костёр инквизиции.

   Он даже прикрыл глаза рукою, испытывая тревогу и испуг.

   — Вы слышали? Про катастрофу в Штатах? — спросила она подозрительно.

   — Что? — быстро откликнулся Цахилганов. — Ах, да. Конечно. «Гнездо крамолы». Его уничтожил взрыв, сместивший тектонические пласты…

   Не надо плакать, Сусанна… Да…
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   — Какой ещё взрыв? — возмутилась Горюнова. — Цунами! Гигантская волна смыла несколько штатов. Они опустились под воду.

   — Так, значит… — медленно соображал Цахилганов. — Так, значит всё же это произошло… И нет больше пристанища всякому нечистому духу? И всякой нечистой и отвратительной птице?

   — Всё же, всё же. Ваша любимая Америка понесла страшный урон, от которого вряд ли оправится.

   — Разумеется, — стал быстро кивать Цахилганов. — Человеческий мозг занимается отражением мира. Но мир также запечатлевает то, что производит человеческий мозг,

   — очищенный — углублённым — самоанализом — а — затем — покаянным — искупительным — да — искупительным — душевным — страданьем — и — уж — затем — великим — состраданьем — к — бедным — бедным — порабощаемым — людям —

   слышите меня? Мир устроен так, что запечатлевает всё это! Впрочем, я слишком дурён, чтобы принимать всё свершившееся на свой счёт… Значит, многие, многие лучшие люди думали про то же, про что думал я!.. Извините, я плохо себя чувствую. Ко мне должен прийти врач.

   — …Психиатр?
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   — Психиатр? — сухо осведомилась Горюнова. — …Ну, я пожалуй пойду. У меня очень много дел. В государстве-то нашем что творится? Смещения, перестановки! По всем радиостанциям сегодня передают… Повсюду создаются чрезвычайные комиссии. И я, как специалист по элите советского периода! Востребована в оч-ч-чень интересном качестве!..

   — В каком? — спросил Цахилганов беспомощно.

   — А вот в таком! В котором надо уметь держать язык за зубами. Нам важно не повторить ошибок прошлого… Теперь у меня оч-ч-чень высокая должность. Ответственнейшая! Со вчерашнего дня я — важная птица!

   — Птица?!. — ужаснулся Цахилганов. — Вы?!.

   Он попятился и едва не упал от слабости.

   — Но я не хвастаться пришла. А отвлечься немного. Скажите есть у вас Рокк? В смысле, рок коммунистический?! Жалко… Да вы совсем, совсем сдали, — сказала она то ли с сожалением, то ли с презреньем кривя рот. — А взрыв… Может, вы про тот взрыв говорили, что под Караганом произошёл?

   Там какие-то люди провалились и закурили,

   странно только, что земля осела на многие километры вокруг,

   впрочем, мы разберёмся ещё с этим!..
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   — Ну… Вы заходите, — неловко задвигался Цахилганов. — К нам. Как-нибудь на днях.

   — А это ещё для чего? — ухмыльнулась она. — К вам ведь теперь приехала дочь. Не очень-то при ней нагостишься.

   Разве?

   — Ох, вы совсем… квёлый. И ничего не знаете. Она в больнице, у матери. И этот её приезд так хорошо повлиял на вашу, хм, жену… Говорят, ей уже перестали давать обезболивающее! Так что,

   — она — ощупала — углы — квартиры — ненавидящим — горячим — взглядом —

   мне здесь больше делать нечего,

   с завтрашнего дня…

   Горюнова развернулась резко — будто красный мгновенный смерч — и скрылась в прихожей,

   — где — над — дверной — коробкой — всё — ещё — зияла — злополучная — выбоина —

   как вдруг, уже от порога, она прибавила с непонятным Цахилганову, но совершенно определённым, неприятным значеньем:

   — Если мы с вами и встретимся, то, вероятно, в другом месте… Впрочем, когда вы поправитесь,

   с чем я не советовала бы вам торопиться,

   да, непременно встретимся, в хорошем казённом доме, и с вами, и с вашей драгоценной дочерью… Которую вы долгое, слишком долгое время, оберегали от унижений!.. Сдаётся мне, неспроста она тут объявилась. Слыхали мы про неё. Ничего, разберёмся. Во всём! С вами — и особенно с ней… Тогда — и — поговорим…

   Оговорим… Рим… Новый… Опять…
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